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Замира Ибрагимова
ВСЕ СМУТЫ ПОХОЖИ ОДНА НА ДРУГУЮ

Прошу редакцию нового журнала опубликовать частное письмо, весьма полезное для издателей и, смею надеяться, небесполезное — для читателей. Автор письма — Сочинитель, испытывающий хронические денежные затруднения и решивший заняться журналистикой для избавления от материальных забот. Однажды назвал себя „человеком средней руки“. Доверяя ему безгранично, с этой самооценкой согласиться не могу. Письмами его зачитываюсь. Грешно в одиночку. К тому же, настроения и суждения Сочинителя близки, полагаю, многим.
Ничего в письме не меняю, только шифрую фамилии упоминаемых персон, ибо они по большей части хорошо известны, а автор отзывается о них не всегда хорошо. Неосторожный он человек, Автор... Ну да уж какого Бог послал...


„Душа моя, меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть? Святая Русь мне становится невтерпеж. Где хорошо, там и отечество. А мне хорошо там, где растет трин-трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять? что до славы, то ею в России мудрено довольствоваться. Тут смотри как бы с голоду не околеть, а они кричат слава. Русская слава льстить может какому-нибудь В. К-ву, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. Но почему ты пел? на сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, К-в пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма.
Единственное, чего я жажду, это — независимости (слово неважное, да сама вещь хороша); с помощью мужества и упорства я в конце концов добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это,-— самый трудный шаг сделан. Если я пишу еще по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку. Я столь же мало забочусь о мнении света, как о брани и о восторгах наших журналов. Н-н волен находить мои стихи дурными, но сравнивать меня с плутом есть с его стороны свинство. Как после этого порядочному человеку связываться с этим народом? И что если бы еще должны мы были уважать мнения Б-на, П-го, Н-на? приходилось бы стреляться после каждого нумера их журналов. Слава богу, что общее мнение  (каково бы оно у нас ни было) избавляет нас от хлопот.
Ради бога, почитай поэзию — доброй умной старушкой, к которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками; но влюбиться в нее — безрассудно.
Что ни говори, век наш не век поэтов — жалеть, кажется, нечего, а все-таки жаль. Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. И то хорошо.
Денежные мои обстоятельства плохи — я вынужден был приняться за журнал. Не ведаю, как еще пойдет. С-н уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его „Библиотеки". Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. С-й такая бестия, а С-н такая дура, что с ними связываться невозможно. И среди этих-то орангутангов я осужден жить в самое интересное время нашего века!
Мы одни должны взяться за дело и соединиться. Какое поле — эта новейшая русская история! И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять! Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в особенности).
Ты едешь в Москву, поговори там с В-м об журнале; он сам чувствует в нем необходимость, а дело было бы чудно-хорошо... чтобы нам завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. На В-ва нельзя надеяться. Он холоден ко всему, что не он, а меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет покровительства просвещенного вельможи.
Вместо альманаха не затеять ли нам журнал в роде Эдинбург Ревю? Голос истинной критики необходим у нас... забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление?
Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для. денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас г. Х-в прожился на них. Шекспир лучшие свои комедии написал по заказу Елизаветы. Мольер был камердинером Людовика; бессмертный „Тартюф", плод самого сильного напряжения комического гения, обязан бытием своим заступничеству монарха; Вольтер лучшую свою поэму писал под покровительством Фридерика... Мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения.
Когда-то мы возьмемся за журнал! мочи нет хочется. Мы поместили бы там... полудневную денницу Рылеева, его же герб российский на вратах византийских (во время Олега герба русского не было, а двуглавый орел есть герб византийский и значит разделение империи на Западную и Восточную — у нас же он ничего не значит).
Угождать публике я не намерен; браниться с журналами хорошо раз в пять лет, и то К-ку, а не мне. Стихотворений помещать не намерен, ибо и Христос запретил метать бисер перед публикой; на то проза — мякина.
Толпа жадно читает исповеди, записки, etc, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок не так, как вы — иначе. Писать свои мемуары заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать можно; быть искренним — невозможно физически. Перо иногда остановится, как с разбега, перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать суд людей нетрудно. Люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны... Презирать суд собственный невозможно. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением.
Испрашивая разрешение стать издателем... я сам чувствовал все неудобства этого предприятия. Я был к тому вынужден печальными обстоятельствами. Ни у меня, ни у жены моей нет еще состояния. Я хотел стать журналистом для того лишь, чтобы не упрекать себя в том, что пренебрегаю средством, которое давало бы мне... доход и избавляло от затруднений. Мне деньги нужны, нужны! Чтобы уплатить все мои долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и наконец без помех предаться своим историческим работам и своим занятиям, мне было бы достаточно получить взаймы... Но последний исход почти невозможен в России, где закон предоставляет слишком слабое обеспечение заимодавцу и где займы суть почти всегда долги между друзьями и на слово.
Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. До сих пор был я, слава Богу, независим и жил своим трудом. Б работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег, и одна мысль об этом приводит меня в полное бездействие.
Варварство нашей литературной торговли меня бесит. С-н опутал сам себя разными обязательствами, накупил романов и тому под. и ни к каким условиям не приступает; трагедии нынче не раскупаются, говорит он своим техническим языком. А книжная торговля, как и всякая другая, имеет свои сроки, свои ярмарки, так что оттого, что книга будет напечатана в марте, а не в январе, сочинитель может потерять несколько тысяч рублей, а журналист несколько сот подписчиков.
Если бы мы еще были очень беспечны, легкомысленны, сумасбродны — ничуть не бывало. Обнищавшие и унылые, мы тупо подсчитываем сокращение наших доходов.
Но деньги — дело наживное. Главное, были бы мы живы. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы... буду жив, будут и деньги... Недаром же пустился в журнальную спекуляцию — а ведь это все равно что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Б-ва: очищать русскую литературу есть чистить нужники. Сам съешь! — ...все наши журнальные шит и критики основаны на сам съешь. Б-н говорит Ф-у: ты лжешь, Ф-в говорит Б-ну: сам ты лжешь. П-й говорит П-у: ты невежда. П-й возражает П-му: ты сам невежда, один кричит: ты крадешь! другой: сам ты крадешь! — и все правы. Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Мы все больны — кто чем. Мы живем в дни переворотов — или переоборотов (как лучше?). Никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! все в одиночку. Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю...
Посидим у моря, подождем погоды. Все смуты похожи одна на другую. Не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!
У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получил уж полицейские выговоры и мне говорили — вы не оправдали и тому подобное. Что же теперь со мною будет? В вопросе счастья я атеист... Впрочем, ничего не ушло. Может быть... я буду хозяин нового журнала.
Публика наша глупа, по не должно ее морочить. Издатель журнала должен все силы употребить, дабы сделать свой журнал как можно совершенным, а не бросаться за барышом. Лучше уж прекратить издание...
Удовольствие читателей, коих уважаем, есть лучшая из всех наград. У нас все, елико напечатано, имеет действие на святую Русь. Нынешняя наша словесность... должна быть благородна-независима. Что касается слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное — истина, искренность.
Всякий знает, что хоть он расподличайся, никто ему спасибо не скажет... — так лучше ж даром быть благородным человеком.
Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче... Мы... должны соединиться. Но беда! Мы все лентяй на лентяе — материалы есть, материалисты есть, но... где найдем своего составителя? Мы слишком ленивы, чтобы переводить, выписывать, объявлять, etc. Это черная работа журнала; вот зачем и издатель существует... Еще беда: мы все прокляты и рассеяны по лицу земли — между нами сношения затруднительны, нет единодушия... Ничего легче б не было: если б мы были вместе и печатали бы завтра, что решили за ужином вчера...
Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Не найдется ли между вами Ноя, для засаждения винограда? На святой Руси не штука ходить нагишом, а хамы смеются. 
Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. А глупцы с благоговением слушают человека, который смело все бранит, и думают: то-то умник!
Но жизнь все еще богата. К тому же журнал... Не хандри. Хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу.
Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал... барахтайся в грязи отечественной и думай:
Отечества и грязь сладка нам и приятна.
... Не сообщаю ни политических, ни литературных новостей, думаю, что они надоели вам так же, как и всем нам. Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. Все перемелется, будет мука. Что более вам нравится? запах розы или резеды? — Запах селедки. Знаешь разницу между пушкой и единорогом? Пушка сама по себе, единорог сам по себе... Ты видишь, что кроме пословиц ничего путного сказать тебе не сумею.
Дай бог вам всем здоровья, друзья. Покамест желать лучшего нечего. “


Довольно. Знатоки, возможно, с первых строк узнали Пушкина. И гневаются — экая наглость, надерганы строчки оттуда-отсюда, смешаны беззастенчиво события, оборваны фразы, спутана хронология. Вольно глупцам и гения под свою гребенку... Да, престранную я проделала работу. Взяла десятый томик академического собрания пушкинских сочинений (М, 1958) и составила почти из 800 Его писем одно — как Бог на душу положил. Тут строчки из писем брату, жене, Вяземскому, Жуковскому, Плетневу, Погодину, Чаадаеву и даже Бенкендорфу... Зачем? Да вот получишь такое послание от Александра Сергеевича и скажешь себе Его же словами: „Что за беда? Всего насмотримся и наслышимся. А в воровскую шайку не вступим**. Помогает. Надеюсь, не только мне. Не гневайтесь, педанты. (А если невмоготу, то вот и повинная голова — дерзнула на целебную смесь 3. Ибрагимова).
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Работы этих писателей, как, естественно, и тех, с кем мы еще ведем переговоры, составят будущие номера нашего журнала.
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Замира Ибрагимова, 
Владимир Клименко.

Владислав Крапивин
КЛАД НА СМОЛЕНСКОЙ УЛИЦЕ
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Долго я не знал, как начать этот рассказ. Только возмусь писать, сразу кажется: сперва надо не об этом.
Сперва казалось: за какую ниточку не тяни, распутается весь клубок воспоминаний. Но нет, он только запутывался.
И наконец я вспомнил фразу, что легче всего „танцевать от печки".
Ну что же, это правильно! Сначала расскажу о нашей печке.
Это была круглая, обитая жестью печь-голландка. С полукруглыми зубцами из побеленных кирпичей наверху — этакой короной. С двойной дверцей. Внутренняя дверца была тонкая, с глазком-поддувалом. А внешняя — литая, с узорами, тяжеленная. Она запиралась на засов, который закреплялся винтом — чтобы в комнату не просочился угар.
Я помню эту печь с самого-самого младенчества. Ведь она стояла посреди моего родного дома — длинного приземистого флигеля на улице Герцена. Она была незыблема, как столп, и добрая, как сказочная бабушка. (А что такое „столп", я знал еще в дошкольные годы; мама объяснила про него, когда мы читали стихи Пушкина).
Одной четвертью печь выходила в комнату наших соседей Шалимовых. Другой — в каморку дяди Бори (там и была дверца). Почти половиною — в большую комнату, которая по старой довоенной привычке называлась столовая. А еще одной, очень маленькой частью — в узкую, словно коридор, спальню.
В этой спальне мы с мамой обычно и жили, в то давнее военное и послевоенное время. А в столовой обитали квартиранты.
К нашей, самой маленькой части голландки примыкал дымоход печки-плиты. Эта плита — тоже неотъемлемая часть моего детства. Сколько раз я жарил на плоской раскаленной поверхности картофельные ломтики, посыпанные солью! (Крупинки соли, бывало, громко стреляли). Сколько часов провел у приоткрытой дверцы, за которой гудел огонь и потрескивали поленья!
Эту дверцу я отчетливо помню до сих пор. У нее была разболтанная овальная ручка с узором в виде ромашки. Когда дрова разгорались, дверца накалялась и ручка тоже делалась горячей. Брать ее можно было только тряпкой или варежкой. Или осторожно и быстро хватать помусоленными пальцами (а потом дуть на них). Посреди дверцы была отлита пятиконечная звезда с серпом и молотом. Под звездой тянулась надпись: „Каслинский з-д“. Верхняя часть надписи была как бы ограничена дугой: первая буква большая, потом все ниже, ниже, и так до середины. А потом буквы снова подрастали.
Под надписью располагались в ряд овальные отверстия. Их было десять. Они казались мне похожими на иллюминаторы океанского парохода (только крошечные). Каждый иллюминатор был окаймлен выпуклым ободком.
Когда горели дрова, иллюминаторы светились оранжевым праздничным светом. Свет вздрагивал, пламя казалось живым... Согласитесь, это очень здорово — сидеть у печки на твердых поленьях и смотреть, как трепещут в маленьких оконцах огненные блики.
И песня „Бьется в тесной печурке огонь" была мне очень понятна.
Но все же огня в иллюминаторах было маловато, и, случалось, я приоткрывал дверцу. Дальше — больше: я совал в огонь прутик, а потом вынимал его. Конец прутика становился пунцовым угольком. От него бежал к потолку тонкий дымок.
— Опять ты устраиваешь свою иллюминацию! — Это мама. Но пока не очень сердито. Можно и правда устроить иллюминацию: помахать прутиком в воздухе. Тлеющий кончик выписывает зигзаги, кольца и всякие таинственные знаки. Словно буквы незнакомого языка.
— Дыму-то напустил! Прекрати сию минуту!
— Ага... Сейчас... Я еще маленько...
Огненный рисунок становится стремительным и густым —- ну, просто раскаленное кружево.
— Славка! Ну что за непутевый ребенок! Хочешь устроить пожар?
— Не хочу, не хочу... — Я толкаю прут в печку. Закрываю глаза, и в наступившем сумраке еще долго висят передо мной зеленые отпечатки огненного письма...
Однажды дверца нашей плиты устроила мне коварную шуточку. И не когда-нибудь, а в день моего рождения. Мне тогда стукнуло пять лет.
К этой торжественной дате мама сшила мне нарядную черную курточку. С вельветовой вставкой на груди. Я утром, полный именинной радости, надел обновку и ходил — ну, просто юный принц. Мама в тот день была дома, отпросилась с работы в своем женотделе военкомата. На плите булькала сладкая тыквенная каша и пыхтел чайник с какао: горсточку этого волшебного порошка мама получила то ли в пайке, то ли по линии американской помощи.
От какао пахло так, что я то и дело облизывался, сидя у печной дверцы. Потом нс выдержал, встал и потянулся носом к чайнику. Чайник сердито пфыкнул. Я отскочил. Оправил на себе курточку. И обомлел. На суконном подоле виднелись две яркокоричневые буквы О.
Это, значит, курточка коснулась дверцы и раскаленные ободки глазков отпечатались на сукне. Я осторожно тронул прожженные места мизинцем. Серединки кружочков послушно вывалились.
На ослабевших ногах я отошел от печки. Сбросил валенки. Лег на кровать — носом к стене. Горе и страх навалились на меня как глухие ватные одеяла.
— Ты что притих? — забеспокоилась мама.
— Что-то голова болит, —- сипло соврал я.
— Еще не легче! В такой-то день... Миля, принеси градусник.
Старшая сестра с градусником прибежала из соседней комнаты.
— Ну-ка, расстегни курточку.
Я сел на кровати.
— Нс надо. Ничего у меня не болит. У меня... вот. Делайте со мной, что хотите, но я не виноват...
Боже ты мой, как возликовали мама и Людмила. Еще бы! Вместо скарлатины, менингита и воспаления легких — какие-то несчастные дырки на сукне!
— Глупый малыш... — они тискали меня по очереди. И лишь тогда у меня намокли глаза...
Тут же на курточку были поставлены заплатки, и ко мне вернулось именинное настроение. Тем более, что, кроме несчастливой обновки, были и другие подарки. В том числе книга „Гулливер у лилипутов" от соседа Лешки Шалимова. Малость потрепанная, зато сразу видно — ужасно интересная: с кораблями и всякими занимательными событиями.
Поэтому на печную дверцу я не обиделся (в конце концов, сам виноват). И в тот же вечер, сидя у плиты, я читал о приключениях Гулливера. Читал с величайшим удовольствием, тем более, что буквы были очень крупные.

Но печка-плита были исключительно наша, семейная. А круглая голландка согревала весь дом. Она была центром нашего маленького мироздания под названием „Улица Герцена, пятьдесят девять". И никого не удивляло, что к жильцам столовой то и дело захаживали соседи — постоять у печи, прислонившись к ней спиною, погреться и поговорить о событиях на фронте или о кинофильме „Кащей Бессмертный", где в образе Кащея показан сам фашистский фюрер. И послушать, как хрипит и сотрясается бумажный репродуктор — от московских салютов в честь новых побед Красной Армии.
Печь от пола до потолка была выкрашена до войны серебристой краской. За несколько лет краска потускнела и облупилась. А на высоте половины человеческого роста была вытерта совсем, и там чернело пятно отполированного железа. В этом месте любители погреться касались печи наиболее выпуклой частью тела. А поскольку рост любителей был самый разный, то пятно получилось обширным.
...Когда кончилась война, а я пошел в первый класс, в столовой поселились мамины знакомые — Вогуловы. Это были дядя Степан — инвалид и пьяница, его жена тетя Зоя — всегда недовольная мужем, и две их дочери. Отличница Эля была шестиклассницей, а бестолковая и много о себе воображающая Инка училась в третьем.
Мои брат и сестра в ту пору были в Одессе, в политехническом институте, мама приходила с работы поздно, поэтому по вечерам я пасся у Вогуловых. Чаще всего шлифовал известным местом любимую печку.
Эля в это время читала вслух. Вроде бы не специально для окружающих, просто она так готовила домашние задания по литературе. Но все слушали ее со вниманием. И я слушал.
Правда, первое чтение не понравилось мне. Это было „Детство" Максима Горького. Конечно же, всем известный эпизод, когда дед выпорол сперва внука Сашу, а потом и будущего знаменитого писателя. Я будто своими глазами увидел затхлую полутемную кухню, где свершались зловещие приготовления казни. Ощутил вязкий стыд, томительный страх и беспомощность тех мальчишек. И эта боль, этот крик...
Я бы ушел, но какая-то темная сила не отпускала: словно сам был там на очереди, после мальчика Алеши...
Зачем писать про такое! А самое непонятное было: как Алеша после этого мог помириться с дедом? Как мог его простить?
Зато в следующий раз был „Бежин луг". С его теплой летней ночью, с дыханьем лошадей в сумраке, с потрескиванием огня (почти как в нашей печке) и страшноватыми, но ужасно интересными историями, которые рассказывали у костра деревенские ребята!.. По правде говоря, я так и не стал большим почитателем Тургенева, но „Бежин луг" еще с той поры люблю от души.
Потом Эля читала „Тараса Бульбу". Вот это да! Сплошные героические битвы! Жаль, конечно, что все там погибли, зато перед этим как славно побеждали врагов!.. Непонятно только, с чего вдруг казаки воевали с поляками? Ведь в нынешней войне поляки были „за нас". Но Эля разъяснила, что, во-первых, происходило это очень давно, а, во-вторых, казаки воевали с „ляхами", которые были буржуи и „белополяки"...
А дальше вечерние чтения стали уже обычаем. Эля бралась теперь не только за школьную хрестоматию. Помню фантастическую повесть „Морская тайна" (дух захватывало!), книжку „Рыжик" о беспризорном мальчишке, который жил до революции, „Белеет парус одинокий" — про двух друзей, Петю и Гаврика...
Но крепче всего запомнился Гек Финн, который с негром Джимом путешествовал по широкой таинственной Миссисипи. Сколько там было загадок и страшных приключений! Даже холодок пробирал между лопаток (несмотря на теплую печку), когда Эля приглушенным голосом читала о плавающем доме с мертвецом, а по закрытым ставням скребла колючими пальцами февральская метелица.
Историей Геккелльбери Финна и закончились эти книжные вечера. Мы с мамой и новым ее мужем, Артуром Сергеевичем, переехали на Смоленскую улицу. Не так уж далеко, за три квартала от родного моего дома. Но сперва мне показалось — в дальние дали.
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Дом, где стали мы жить, тоже был деревянный, одноэтажный. Комната наша оказалась небольшой, с одним окном. Она располагалась в конце тесного коридора, в котором пахло чем-то чужим, непривычным: не то какой-то едкой мазью, не то нафталином. По обе стороны от коридора и нашей комнатки располагались квартиры хозяев дома: дяди Вити и дяди Мити. Это были братья. Их женами были две сестры: тетя Рая и тетя Зина. Они-то по-настоящему и хозяйничали в доме. А „мужики" занимались огородом с грядками самосада (выращивали на продажу), охотой и рыбной ловлей. На охоте Артур Сергеевич с ними и познакомился.
Дядю Митю вскоре после нашего приезда посадили. Он, тихий и безответный, всегда слушался своей Зины, а она посылала его торговать на рынке всякой мелочью: гребешками, пуговицами, зеркальцами и резинками для чулок. Это называлось „спекуляция". Однажды к дяде Мите придралась тетка-милиционерша, отвела его в отделение, и вскоре состоялся суд. Здание суда было совсем близко от нас, на углу Смоленской и Первомайской. Кирпичное, двухэтажное, нелепое какое-то — с маленькими окнами и скошенными под острым углом стенами. После случая с дядей Митей оно казалось мне зловещим, грозящим неожиданными бедами. Я рядом с этим домом чувствовал себя неизвестно в чем виноватым и старался скорее пройти мимо.
Однажды я увидел, как из дверей суда выскочил стриженный под машинку дядька и помчался через дорогу. Следом выбежали милиционеры. Один оглушительно выстрелил в воздух из нагана.
Через несколько минут беглеца повели обратно. Два „мильтона" крепко держали его под локти, а тот, что с наганом, шел следом, почему-то плевался и хмуро говорил:
— А ну, разойдитесь, граждане...
У суда стояло немало любопытного народа, и какой-то мужчина сочувственно окликнул беглеца:
— Че, Федя, захомутали?
— Ни фига! — бодро отозвался Федя, мотая стриженной башкой (впрочем, сказал он не „ни фига", а покрепче, конечно). — Нога подвернулась, падла, а то бы ушел.
— Теперь намотают не меньше, чем „десятку". .
— Ништяк, перезимуем... — И оскалился на милиционера, который ткнул его стволом в поясницу.
Такой вот боевой был Федя.
Но дядя Митя был вовсе не таким. Мама, которая ходила на судебное заседание, рассказывала, что он заплакал, когда услышал приговор — пять лет.
— Стоит, молчит, а слезы катятся...
— Покатятся тут... — сказал Артур Сергеевич, посидевший в лагерях по „политической статье", то есть ни за что. И глянул в стенку, за которой обитала тетя Зина. — А этой стерве хоть бы хны.
Тете Зине и правда все было хоть бы хны. Худая, с бесцветным кукишем волос, горластая и злющая, она по-прежнему громко хозяйничала на кухне и торговала на базаре семечками.
Ее сестра —тетя Рая — была добрее. Полная, разговорчивая, посмеяться любила. Впрочем, это не мешало ей ругать мужа дядю Витю и поколачивать дочь Лильку за непослушание.
Лилька была моя ровесница.
А у тети Зины и дяди Мити была дочь Галка — на год старше меня.
Вот с этими-то девицами и пришлось мне теперь обитать под одной крышей. Играть с ними. Быть приятелем. А куда денешься, коли свела судьба?
Лилька оказалась неуклюжа и проста мыслями. Не стеснялась делиться жизненными планами, верхом которых было стать продавщицей в мануфактурном магазине. Она без ума была от цветных тряпок. Из пестрых лоскутков Лилька делала свертки, похожие на магазинные штуки материи, только маленькие. Раскладывала их по игрушечным картонным полкам и мечтала:
— Ух как стану продавщицей, всяких отрезов у меня будет на тыщу платьев!
Мои возражения, что ткани в магазинах принадлежат не продавщицам, а государству, до Лильки просто не доходили.
Галка была не в пример умнее двоюродной сестрицы. Хитра, кокетлива и воровата. Однажды она стырила у нас с комода десять рублей — серую бумажку с портретом ласково прищуренного Ильича и надписью „Один червонец“. По тем ценам — это билет в цирк на первый ряд или три небольших порции мороженого (да еще рубль останется).
Мама быстро хватилась пропажи. Галка была изобличена, бита своей мамашей по щекам и громко, напоказ, ею изругана. Скорее всего, за то, что не сумела отвертеться. Деньги, однако, Галка успела пустить на леденцы и расплачиваться пришлось тете Зине (что, естественно, усилило ее досаду).
Случай этот, надо сказать, больших последствий не имел, и на наши отношения с Галкой не повлиял.
- Мы втроем устраивали на дворе игры в классики и в очко (это когда мячом бьют о стенку разными приемами), строили из обломков фанеры „дачу" или, сидя на крыше, вели всякие разговоры о жизни. Среди них и такие, откуда берутся дети. Тема была актуальная, поскольку моя мама находилась в положении.
А еще затевали театр. Обязательно со спектаклем „Золушка" — любимым у Галки и Лильки. Для девчонок там главное было не актерская игра (до нее обычно и не доходило), а наряды...
Иногда мы ссорились. Тогда сестрицы вдвоем лупили меня, и я совсем не героически ревел. Потом мирились, торжественно сцепившись для этого мизинцами.
Бывало так, что мне „по горло" надоедало играть с девчонками, и я уходил в соседний двор. В нем обитала компания мальчишек. Но прижиться в той компании я не умел.
Командовал там Эдик Рюхин — личность лет десяти-одиннадцати. На первый взгляд, симпатичный парнишка. Но с ядовитыми глазами. И с таким выражением лица, словно все время ему хочется сплюнуть. Остальные пацаны были помладше, и Эдька верховодил как хотел.
Иногда Эдька относился ко мне вроде бы терпимо, но часто случалось и такое: „А ну иди отсюда, мамина детка!" — И пинок под зад. Или — репей за шиворот. Без всякой причины. А его подчиненные одобрительно хихикали.
Эдька знал один безотказный способ, как укрощать непокорных. Если кто-то с ним спорил, он хитрым, ему одному известным приемом заламывал строптивцу за спину руку. И выкручивал все сильнее, сильнее. Наконец строптивец падал на колени.
— Пусти, Рюха! Больно же!
— Вот и хорошо, что больно. Говори: „Эдик, прости, я больше не буду обзывать тебя Рюхой".
— Пусти!
— Не „пусти", а „прости". Ну! — И улыбался.
Никто не мог выдержать. И за такое умение мальчишки в том дворе Эдика уважали.
Когда на Смоленской становилось невтерпеж, я убегал к старым приятелям на улицу Герцена. Но в первое время (пока туда не вернулась из Одессы старшая сестра), мама отпускала меня неохотно. Ей казалось, что тетушки на прежнем нашем дворе начнут меня расспрашивать о нынешней жизни с отчимом и судить-рядить...
У компании Эдьки Рюхина было любимое развлечение: забраться на сарай, лечь грудью на гребень железной крышы и пускать по крутому кровельному скату свои плевки: чей плевок скорее доползет до края. Меня при виде этого скручивала тошнота.
Но среди моих сверстников на Смоленской был и хороший человек. Без всяких оговорок хороший. Володька. Однако о нем чуть позже. Это отдельная, светлая и теплая страничка моего детства.
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И еще была радость! Большая синяя книга, неизвестно откуда взявшаяся у отчима. Марк Твен, „Избранное". „Приключения Тома Сойера", „Приключения Геккльбери Финна" и „Жизнь на Миссисипи".
Эта книга скрашивала все вечера и те дни, когда я, поссорившись с Девчонками и Эдькой, не решался выйти на улицу.
Десятый раз подряд перечитывал я, как путешествовали Гек и Джим на плоту, и как Гек и Том выручали Джима из рабства на ферме Сайласов. Читал я и лоцманские истории о приключениях на великой американской реке.
А за „Тома Сойера" не брался.
- Мама и Артур Сергеевич уверяли меня, что это очень увлекательная и забавная повесть, но я ее читать не хотел. Так тянулось больше года.
У моего упрямства была веская причина. Однажды я начал было историю о Томе и увидел среди первых фраз такую:
„— Дай-ка сюда этот прут... — Розга свистнула в воздухе. Опасность была неминуемая."
Ничего себе „забавная повесть"! Правда, на сей раз Тому удалось удрать от рассерженной тетушки. Но потом (я это узнал, осторожно заглядывая в середину „Приключений") ему не раз приходилось отведывать такого воспитания. И дома, и в школе.
Я не любил читать про это. Не по себе делалось. А книги в ту пору как назло попадались именно с такими эпизодами. Как ни возьмешь какое-нибудь „Детство", так в нем — расправа.
О „Детстве" Горького я уж не говорю, я с ним еще на прежней квартире познакомился. Но вот записался в библиотеку для школьников, взял „Детство Темы" — и нате вам, папаша хлещет бедного Тему ремнем. Сдал я эту книгу, взял сказку про Черную курицу и подземных жителей, и все в ней сперва было интересно — тайна, волшебство, приключения — но в конце несчастного Алешу розгами довели до горячки. И маленького Шурика из рассказа Станюковича „Нянька" пороли прутом (и его няньку матроса Чижика тоже). И гимназистов из книги Короленко „История моего современника". Я первый том этой „Истории" увидел в шкафу у Лешки Шалимова, и сперва показалось занимательно, а потом...
Отчим откуда-то принес большущий том Куприна, посоветовал прочитать рассказы „Слон" и „Белый пудель". Я их прочитал, а потом взялся за повесть „На переломе", о кадетах, и тоже было увлекательно, однако в финале: „Кадету Буланину — десять розог..."
Ну ладно, это проклятая царская Россия. Но ведь и за границей то же самое. Мама дала мне интересную (хотя и слишком толстую) книгу „Давид Копперфильд", и там — пожалуйста: отчим обрабатывает мальчика Дэви специально изготовленным хлыстом... Да что же это такое в конце концов!
А когда я прочитал про это в „Томе Сойере", то даже обиделся на писателя Марка Твена, будто он заманил меня в ловушку.
Мама же время от времени удивлялась: неужели я до сих пор не прочитал эту удивительную повесть?
— Она гораздо веселее, чем этот твой „Гек Финн"!
Я наконец не выдержал:
— Ох уж, „веселее"! Чего хорошего, если человека на первой же странице лупят!
— Кого это там лупят? — добродушно осведомился отчим. Он по дороге с работы заскочил с приятелями в забегаловку на углу Вокзальной и был чуть под хмельком.
— Тома лупят! Прутом! За то, что варенье лизал!
— Ты хочешь сказать секут, — выговорил отчим слово, которого я стеснялся. — Ну и что за беда? В ребячьи годы кто этого не пробовал? Без таких случаев и детство-то — не настоящее.
Я дернул плечами: живу, мол, без этого и никакой неполноценности не ощущаю.
Отчим, однако, понял меня, по-своему. С ухмылкой посочувствовал:
— Боишься, братец.
— Чего? — взвился я.
— Что и твой черед придет когда-нибудь.
— Только попробуйте!
Артур Сергеевич был человек скандальный, часто ругался с мамой, но меня пальцем не трогал. То есть мог сгоряча вытащить меня за шиворот из комнаты или расшвырять мои книжки („Почему не прибрал?!!), но не более того. Видимо, сидело в нем этакое табу: не мой сын, бить не имею права.
И сейчас он, оказывается, имел в виду не себя:
— Я про новые школьные правила. Не слышал разве про них по радио?
— Господи, что еще за правила? — сказала мама, давая грудь ревучему пятимесячному Леське.
— Те, что вводят с будущего учебного года, — с сочувствием сообщил отчим. Он любил иногда предподносить всякие шуточки самым правдивым тоном. — Да и в газетах писали, по-моему. Признано необходимым вернуться к старой методике воспитания. За мелкие провинности — линейкой по ладоням, а за двойки и за всякие безобразия извольте получить порцию березовой каши. Педагогический совет будет решать — кому сколько.
— Ох и сочиняешь, — сказала мама. Но не очень уверенно. — Вот я спрошу у Прасковьи Ивановны, мы часто в магазине встречаемся.
— Спроси, спроси. Первоклассников, говорят, так наказывать не будут, второклассников разрешено только линейкой. А с третьего класса — пожалуйте по всем правилам.
Я перешел именно в третий класс и возмутился от души:
— Это в советской-то школе?!
Нет, я уже в ту раннюю пору не склонен был идеализировать действительность. И даже знал, как советские следователи НКВД выколачивали из отчима признание, что он — участник белогвардейской организации и японский шпион. Отчиму несказанно повезло: каким-то образом разобрались и выпустили через четыре года... Но для меня тогда это в СССР было не главное! А главное — то, что наша страна все равно самая справедливая и свободная, и никакие буржуйские и царские порядки в ней недопустимы. Особенно в обращении со школьниками, у которых (это все знают!) самое счастливое детство в мире! В прошлом году даже булочки в школе выдавали бесплатно для дополнительного питания. Каждый понедельник по штуке на человека. В то время как в Америке и в английских колониях бедные дети и негры сплошь мрут от голода.
Отчим, однако, на мой политический выпад реагировал вполне невозмутимо:
— Ну и что же, что в советской школе? Сейчас для советской жизни опять многое используют, что было раньше, еще при царе.
— Тс-с... — прошептала мама. То ли отчиму, то ли захныкавшему Леське. Леська утих, а отчим не внял совету:
— Что я такого сказал? Это все знают. После революции погоны отменили, а во время войны опять ввели. И командиры снова стали называться офицерами. А недавно народных комиссаров переименовали в министров, как в старину.
— Это же не школа!
— А в школе! Вон, у девчонок уже форму вводят, как раньше в гимназии, наша бухгалтерша рассказывала, у нее дочка...
И это была правда. Что там дочка бухгалтерши! Даже Галка недавно хвасталась черным передничком, который мать сшила ей для школы.
— Говорят; и у мальчиков скоро форма будет, — продолжал отчим. — Тоже как у гимназистов.
Я подумал, что это было бы неплохо. Такая форма (я ее видел в кино про Петю и Гаврика) мне казалась похожей на морскую, особенно брюки. Но Артур Сергеевич опять повел речь о нехорошем:
— Почему же тогда и еще что-нибудь для вашего брата не взять из прежней жизни? Карцер, кстати, уже ввели, ты сам говорил.
Да... говорил. Потому что в самом деле. В конце прошлого учебного года Прасковья Ивановна грозно сообщила, что есть новое постановление педагогического начальства: теперь нарушители дисциплины будут не просто отсиживать час или два после уроков, а запираться в специальном пустом помещении. Чтобы неповадно было безобразничать!
У нас в школе таких помещений хватало: комнаты в пустом холодном полуподвале. В тот же день, подтверждая зловещий указ, пришла завуч, велела Сереге Тонкошееву и Семке Левитину надеть пальто и шапки и с помощью технички тети Шуры отвела их вниз. Каждого в отдельную комнату. Не помню уж, за какие грехи, но явно не без причины.
И если дело так пойдет и дальше, то совсем не трудно представить, что появится в полуподвале специальная скамейка и кадушка, в которой мокнет что-то похожее на развязанный веник... А для тех, кто будет упираться, есть могучая тетя Шура, она запросто управляется с самыми здоровыми второгодниками.
Да, было о чем задуматься... А, может, не случайно в те же дни, когда появился „карцер", Прасковья Ивановна читала нам „Очерки бурсы"? Там виноватых (и невиноватых тоже) драли на каждой странице. Прасковья Ивановна назидательно комментировала:
— Видите, как тяжело жилось детям в старинные времена глухого царизма! Какие были порядки в воспитании!
Может быть, она этим чтением готовила нас к возвращению тех старинных порядков? Чтобы не так уж неожиданно... Теперь-то мне сразу вспомнилось, что голос ее звучал с явными намеками.
И все же я решил не верить Артуру Сергеевичу. Пфыкнул губами и насмешливо повел плечом. Однако он понял меня по-своему:
— Ну и молодец, что не боишься. Уж коли решил стать писателем, все равно без такого не проживешь.
Отчим знал о моих литературных опытах: о морском приключенческом „романе", написанном полтора года назад в тетради, сшитой из газет, и о стишках, которые я время от времени сочинял и записывал в блокнот, подаренный сестрою. Некоторые он оценивал весьма высоко. Например, эти:
 
Вот лежит сосновая коряга, 
А на ней сосновая кора.
И корабль, похожий на „Варяга", 
Сделать из коры уже пора.
Сделать мне „Варяг" совсем не трудно, 
Тут совсем не надо много дел.
Только будет он его поменьше, 
Потому что он еще модель.


В ответ на похвалы я пфыкал: это, мол, все ерунда, забава. И в своих честолюбивых замыслах нс признавался.
Сейчас, однако, я не стал отпираться, что подумываю о литературной стезе. Просто возмутился:
— Почему это не проживешь? Без такого ...
— Потому что писателю нужен жизненный опыт, а он включает в себя не только радости, но и страдания, — охотно поделился своими соображениями отчим. — Вспомни-ка писательские биографии. Всех в юные годы драли. И Горького, и Чехова, и Станюковича, и Короленко, и Достоевского, и... — В общем, назвал он с десяток фамилий. Некоторые мне были незнакомы. Но хватило и знакомых, чтобы задуматься. И... все было правильно. Никуда нс денешься. Ведь когда писатели сочиняли книги о детстве, они, конечно же, вспоминали свои собственные радости и беды той поры. И бед хватало.
Ну уж дудки! Я на такой жизненный опыт был не согласен! В конце концов, лучше выберу другую профессию. Тем более, что роль морского капитана мне казалась ничуть не хуже писательской.
Тут мне на помощь пришла мама и сказала, что вот Пушкина, например, не пороли. В лицее такие наказания были запрещены. И тем не менее Пушкин — самый великий.
Артур Сергеевич возразил. Да, в лицее порядки были гуманные. Зато дома будущего гения наверняка драли нс раз, потому что дитя отличалось бойкостью нрава и резвостью поведения.
— Да и в бытность его поэтом, говорят, вызвали однажды в жандармское управление и там всыпали по первое число — за чересчур вольные стихи. По указанию то ли графа Бенкендорфа, то ли самого государя императора.
Я от души оскорбился за любимого Пушкина:
— Вот уж вранье вы сочиняете!
— Славик! — ахнула мама.
Но отчим не возмутился:
— Я ничего не сочиняю. Может, авторы старых воспоминаний сочиняют, которые я читал. В любом случае, речь моя о том, что от горького опыта жизни прятаться не следует. С одной стороны, конечно, страх, а с другой даже интересно. Помню по себе...
— Чего интересного-то... — буркнул я. И подумал, что Артур Сергеевич, кажется, все-таки перебрал в забегаловке.
— Ну, как же! Неизвестное всегда и страшит, и притягивает, — философски отозвался отчим. — В замирании души есть своя прелесть. А по силе такого замирания и разнообразия чувств первую в жизни порку можно сравнить, пожалуй... с первым экзаменом или с первым свиданием, когда поцелуи... Ил и.-с первым прыжком с парашютом.
Отчиму однажды перед войной пришлось прыгнуть с маленького самолета на территорию какого-то отдаленного охотничьего хозяйства, потому что место для посадки аэроплана оказалось занесенным пургою. Отчим весьма гордился этим эпизодом своей биографии и не упускал случая вспомнить о нем.
Я мог бы возразить Артуру Сергеевичу.
Правда, прыгать с парашютом мне еще не приходилось, экзаменов я пока тоже ни разу не сдавал, но что касается поцелуев... Никакого замирания души тут не было, глупость одна! Кое-какой опыт у меня имелся. Мы занимались этим делом в заброшенном доме.

4

Теперь самое время рассказать про этот дом.
Он стоял в соседнем дворе. Точнее, в запущенном саду. Сад был^темен от кленовых джунглей и кустов черемухи. Одна из этих черемух была не кустом, а высоким деревом, которое царило над всем садом. Когда черемуха зацветала, над садом словно вырастала снежная благоуханная туча. Галка, Лилька и я забирались на дерево, в цветущие чащи, срывали ветки и делали большущие букеты. Точнее, забирались двое, а один кто-нибудь оставался на „атанде". Потому что в любой момент могла появиться хозяйка.
Это была старуха. По внешности своей — типичная ведьма. Худая, жилистая, сгорбленная, с длинными узловатыми руками, которые качались впереди туловища, как подвешенные грабли. У нее были серые космы, крючковатый нос и впалые губы. А самое неприятное — бельмо на левом глазу. Оно закрывало зрачок лишь наполовину, и глаз был, судя по всему, не полностью слеп. По крайней мере, бельмо придавало взгляду старухи впечатление не слепоты, а наоборот — какой-то „баба-ягинской“ зоркости.
Несмотря на преклонные лета, старуха была крепка и сама управлялась по хозяйству. Носила на коромысле полные ведра с водокачки, ежедневно ходила на рынок и даже колола топором березовые и сосновые чурбаки. А потом укладывала дрова в поленницу.
В общем, тимуровская помощь такой бабке явно не требовалась. Да бабка и не приняла бы ее, потому что характер этой особы вполне соответствовал внешности.
Мы про этот характер знали. Поэтому, когда старуха возникала в пределах видимости, „часовой" сдавленно кричал „атанда" и охотники за букетами замирали в чаше. Собираясь на такую охоту, мы старались надевать как можно больше белого, чтобы старуха не разглядела нас за цветущими ветками...
Жила старуха вдвоем с младшей сестрой — толстой, вечно хворой тетушкой, которая редко выходила из дома. Дом у них был собственный. Тремя подслеповатыми окнами он смотрел на Смоленскую улицу, а остальными — на узкий, заросший лопухами двор рядом с садом. Но речь не об этом доме. Сестрам принадлежал еще один дом — тот, что стоял в саду. Это было приземистое строение с гнилой тесовой крышей, на которой зеленел бархатистый мох. Видимо, совсем уже негодное для жилья. Но все же это был настоящий дом. И то, что две старые тетки в наше советское время владеют двумя домами, казалось нам неслыханным буржуйством.
В пустой дом лазали мы, конечно, неоднократно. В двух комнатах и кухне пахло плесенью, стоял там зеленоватый сумрак и даже в жаркие дни ощущалась влажная зябкость. Клочьями висели рваные обои. Из мебели сохранилась лишь пара кривых табуретов.
На кухне стены были бревенчатые, из пазов торчала пакля, похожая на старухины космы. Русская печь пугающе дышала навеки остывшим зевом. Из этой печи, с плиты, я стащил однажды плоское чугунное кольцо, чтобы гонять его по тротуарам проволочной каталкой. А больше ничего интересного найти в доме нам не удавалось.
И все-таки пробираться туда мне нравилось. Дом казался мне похожим на тот — таинственный, со старыми часами — о котором я читал в книжке „Детство Никиты" (кстати, единственная книга о детстве, где я не встретил упоминания о розгах).
В этом-то романтическом месте и обрел я первый опыт целования с девчонками.
Идею подал Эдька Рюхин.
Однажды я, Галка, Лилька и Рюха сидели на крыше пристройки и вели рассеянную беседу о всяких житейских делах, причем Эдька все время сводил разговор к любовным отношениям. Видимо, эта тема его весьма волновала. Щеки у него розовели, и он часто слизывал с губ прилипшую кожуру семечек.
Мне наконец надоело его слушать, и я сварливо сказал:
— Ты только и знаешь об одном и том же... — И отодвинулся на всякий случай.
— А ты — мамина козявочка и лопух. Наверно, до сих пор думаешь, что деток продают в магазине.
Мы с Галкой и Лилькой переглянулись и хмыкнули.
— Знаем не хуже некоторых, — небрежно отозвался я.
— Это ты на словах знаешь!
— А ты, что ли, на деле? — подцепила Рюху находчивая Галка.
Он уклонился от прямого ответа и ядовито поддел нас троих:
— Вы, небось, даже не целовались ни разу!
Я промолчал: врать было скучно, а говорить, что целовался с мамой — обречь себя на новое презрение. Лилька отозвалась коротко:
— Подумаешь...
Галка — длиннее и дипломатичнее:
— Откуда ты знаешь?
Эдька вдруг сменил тон:
— А знаете че? Айда целоваться в старый дом. Кто не умеет, научится. Все равно придется потом на свиданиях.
Мне было хорошо на прогретой солнцем крыше, и я лениво сказал:
— Зачем?
— Вот и видно, что лопух. Интересно же.
Галка и Лилька, в отличие от меня, тоже сочли, что это не лишено интереса. Хотя сперва Лилька сказала: „Да ну, вот еще...“
Так или иначе, Эдька быстро убедил девчонок в заманчивости такого дела. А мне просто не хотелось отставать от компании. К тому же... Нет, поцелуи, как таковые, меня не привлекали, но все это вместе взятое — старый дом, таинственность, явная запретность предстоящего дела — отдавало приключением...
И вот мы пробрались в дом, который, словно подыгрывая нам, сделался сразу еще более глухим и загадочным. Пришли в главную комнату. Через листья за окнами, через серые от пыли стекла солнце пятнало истертые половицы бледным кладбищенским светом. От нашего шепота шевелилась в углах паутина.
Эдька сказал, что целоваться будем „наперекрест": сперва он с Галкой, а я с Лилькой, затем — наоборот.
— И покрепче. Ясно?
Девчонки жмурились и хихикали. У меня холодело в животе, но не от предстоящего дела, а от мысли, что вдруг кто-нибудь узнает.
Сами поцелуи не произвели на меня никакого впечатления. Запомнилось только, что от лилькиного рта пахло , карамелью, а галкины губы оказались тугие, как резиновые валики и были совершенно безвкусные. Да еще как неловко мы тыкались друг в друга носами.
Кончилось все очень быстро. Мне хотелось вытереть рукавом рот, но при Эдьке я не решался. Эдька глянул на меня блестящими своими глазками:
— Ну как?
— Ништяк, — небрежно выдал я ответ, в который можно было вложить какой хочешь смысл. А в душе скреблось все то же опасение: вдруг кто-то узнает?
Эдька, видать, догадался о моем страхе.
— Детский садик ты еще. Мамин теленочек — вчерась из пеленочек...
Девчонки запересмеивались.
— А сам-то! — огрызнулся я. — Большой, да? Эдик Рюха — барабаном брюхо. — И быстро отошел. А то ведь мигом выкрутит руку: „У кого барабаном брюхо? Говори: не у тебя, Эдик, а у меня, у меня..." И вытерпеть эту боль — никакой возможности.

В общем, ничего интересного в поцелуях не было. Скучное это дело и боязливое. И потому я не поверил Артуру Сергеевичу, когда он говорил о богатстве впечатлений при первом поцелуе.
Но... какие-то сомнения разговор с отчимом во мне оставил. Я от них отмахивался, однако совсем прогнать не мог. Вдруг и правда без того, без горького опыта в писатели не попадешь? И еще... Может, в самом деле в этом есть какой-то интерес? С поцелуями тут сравнение было явно некстати: ведь целовались-то мы не всерьез, а по эдькиному наущению. А парашютный прыжок — он вскоре мне приснился. Будто стою в самолете у открытого люка, а пустота внизу отчаянно пугает и... тянет, тянет к себе...
И поселилось во мне похожее на мохнатого жучка любопытство. Время от времени жучок этот словно царапал меня лапкой: „Страшно? Зато в дрожании нервов есть своя приятность". Щекочущими усиками страх трогал у меня донышко сознания: „А тебе ведь интересно, что испытывает человек, когда с ним случается т а к о е"
Я понимал, что жучок этот — враг. Иногда я его просто ненавидел. Мысленно бил по нему поленом — чтобы в лепешку! На какое-то время помогало. Но потом жучок оживал. Будил воображение. Я порой представлял себя маленьким кадетом (вроде Буланина из повести Куприна), которого ведут в подвал, где скамейка. По бокам от меня два стражника в старинных мундирах и милицейских фуражках, а внизу ждет тетя Шура...
Я опять — трах по жучку!
Известно, что клин клином вышибают. И я решил больше не бояться книг, где есть такие вот эпизоды. И первым делом прочитал о Томе Сойере.
И тут убедился, что мама была права: повесть замечательная. Ну да, лупили там Тома несколько раз, но, по правде говоря, не очень страшно, как-то мимоходом. И не испытывал Том при этом никаких моральных терзаний. Поэтому и я не стал их испытывать, когда читал. И с восторгом узнавал о все новых приключениях в городке на Миссисипи.
Но дело не только в приключениях и тайнах. Почти все, что Марк Твен писал о Томе, было понятно мне так, словно случилось рядом, с кем-то из здешних мальчишек или со мной самим.
Были вокруг деревянные заборы — в точности такие, какой красил Том. На улице Герцена мы со старыми приятелями затевали такие же игры в войну и в разбойников. Река Тура казалась мне похожей на Миссисипи — по ней тоже ходили колесные пароходы. Поэтому городок Тома — Сент-Питерсборо — сделался для меня просто родным.
...Именно Сент-Питерсборо! Перечитывая „Тома Сойера" позже, в других изданиях, я вдруг узнавал, что этот маленький город на великой реке Америки называется иначе: Сент-Питерсберг, а то и ...Санкт-Петербург!
С ума сойти! Веселая одноэтажная родина Тома — с ее солнечными заросшими улицами, зелеными откосами над рекой, таинственным домом с привидениями, с деревянной школой и рассохшимися бочками, в которых любил ночевать Гек, — вдруг Санкт-Петербург!
Это название у меня всегда было связано с двухглавыми орлами, с Петропавловской крепостью из книжки о декабристах, с пасмурной погодой и портретами царей в старом журнале „Нива".
Причем тут наши игры в пиратов и воздушные змеи над желтыми от одуванчиков полянами?
Нет, настоящий город Тома Сойера (и мой тоже) — был только в той синей книге, напечатанной в 1937 году в издательстве „Художественная литература" тиражом в тридцать тысяч штук (для нашей страны — совсем не много, как объяснил отчим).
Именно там — вместе со мною — Том и Гек удирали на остров Джексона, обмирали от страха на ночном кладбище и в конце концов отыскали клад!
...Если оказалось возможным найти клад в Сент-Питерсборо, то почему нельзя это сделать в Тюмени?
Такая мысль неизбежно должна была возникнуть у меня. И возникла. И разгорелась!
Но для поисков клада нужен был надежный товарищ. Девчонки, разумеется, не годились. Друзья на улице Герцена быстро зажигались всякими идеями, но так же быстро остывали. А искать сокровище — дело долгое, требующее терпения и немалого упорства.
Что оставалось делать? Не Рюху же посвящать в свои планы! И, естественно, мысли мои обратились к Володьке.
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Володька жил на той же улице, через дом от нас. Жил, как я помню, с теткой и ее мужем. Его мама была где-то в другом городе, а отец погиб на войне. Почему Володька был не с матерью, я не знал, а он не объяснял. Вообще мне казалось, что есть в его жизни какая-то печальная тайна.
Однако Володька не был печальным человеком. Он отличался жизнерадостностью. Только не шумной, а спокойной такой, похожей на задумчивую улыбку.
Мы с ним познакомились в первые дни после моего приезда на Смоленскую. Там, у соседних ворот, на меня накинулась крупная скандальная шавка, и я позорно заревел. И тогда неведомо откуда возник этот мальчишка с косой светлой челкой, торчащей из-под вязаной шапки, с тонким лицом и теплыми серыми глазами.
Он спокойно и бесстрашно дал шавке пинка, и та вмиг улепетнула в подворотню. А мальчик глянул мне в лицо:
— Она не вернется, не бойся.
— Я и не боюсь, — глупо пробормотал я. Мальчик даже не улыбнулся, кивнул понимающе.
— Пойдем к нам во двор, умоешься.
На дворе у крыльца висел зеленый эмалированный умывальник. Я стыдливо и сумрачно смыл слезы льдистой мартовской водой, а мальчик вынес мне полотенце. :
— Да ну, зачем... — совсем застеснялся я. — Обсохну и так.
— Бери, бери. Меня зовут Вовка. А тебя Слава? Я слышал про тебя от девчонок.
Вот так мы и познакомились. В разговорах я называл его Вовкой, а про себя Володей или Володькой — это имя мне больше нравилось. Красивое оно было, благородное. Очень подходящее для моего нового друга. Ясное благородство было не то что главной чертой его характера, а как бы единственным материалом, из которого был слеплен этот мальчишка.
Только не подумайте, что это был образцовый пай-мальчик. Он мог дурачиться и участвовать во всяких проказах, мог лазать с нами за черемухой, мог ругнуться при случае. Но вся эта шелуха уличных нравов не приставала к нему, легко осыпалась, как осыпается случайный сухой мусор с хрустального кубка.
Было немыслимо представить, чтобы Володька сжульничал в игре. Или чтобы первым замахнулся на кого-то. Он любого драчуна останавливал взглядом. Эдька Рюхин при Володьке ни на кого, даже на меня, не лез со своими наглыми придирками.
Впрочем, они — Володька и Эдька — почти не разговаривали, если даже оказывались в одной компании. Это были люди из разных миров. Разумеется, Володька в глубине души испытывал пренебрежение к Рюхе. А тот явно робел — не перед силой Володьки, а перед недосягаемой чистотой его характера.
Впрочем, Володька редко бывал во дворе рюхинской компании. Чаше всего мы играли вдвоем. У Володьки были удивительно умелые руки — он мастерил деревянные мечи, фанерные щиты, луки, стрелы с жестяными наконечниками. Оснащенные этими оружием, устраивали мы на просторном дворе битвы и турниры. Мы были рыцарями и вождями разных народов.
Сначала мы стреляли из луков — не друг в друга, а во „врагов", нарисованных на заборе. Потом сходились в сражении на мечах. А затем уже, бросив оружие, вступали в рукопашную схватку. Боролись мы на куче стружек, насыпанной у сарая. Кто клал противника на лопатки, тот и выходил победителем из долгой и упорной войны.
Затем побежденный, вздыхая, вручал победителю картонный „ключ от города" и обещал исправно платить дань. И платил — приносил к ногам своего победителя вырезанные из цветных журнальных картинок фрукты и драгоценные шкуры зверей. В этом ритуале не было унижения, потому что победитель тут же хлопал бывшего противника по плечу, хвалил за храбрость и объявлял его своим союзником и братом.
Кроме того, победителями и побежденными становились мы по очереди. Володька был, конечно, более сильным, а главное, более ловким фехтовальщиком и борцом, но великодушно делал так, что радость победы делили мы поровну...
А еще он был удивительный рассказчик!
Если по отношению к своим литературным способностям я испытывал массу сомнений, то уж про Володьку-то знал точно: он обязательно станет писателем, если захочет.
Иногда мы вчетвером (с девчонками) усаживались в укромном уголке за поленницей и Володька заводил придуманную им длинную историю о приключениях маленького партизана Витьки Морковкина. Этот мальчишка с такой совсем не героической фамилией творил чудеса храбрости в тылу у фашистов и умело расправлялся один с эсесовскими подразделениями. Взрывал эшелоны, угонял самолеты, выкрадывал немецких генералов, мстил за погибших отца и мать, за своих друзей. Мстил с такой ясной отвагой и благородной яростью, что у меня, честное слово, иногда щипало в глазах.
Однажды Витька Морковкин чуть нс погиб. Фашисты поймали его и готовились расстрелять. Но потом отпустили его на сутки, чтобы он смог перед смертью побывать на могиле мамы. Взяли честное слово, что он вернется. И конечно, хихикали заранее, думая, что русский мальчишка испугается, не придет, а они его заманят в ловушку и все равно расстреляют: не только как партизана, но и как труса.
Но Витька вернулся. И его на ночь посадили в глубокий подвал. Казалось, нет спасения. Но вот тут-то наконец пришли на помощь наши танки. И маршал Василевский сам вручил юному мстителю орден Красного знамени.
Конечно, в моем представлении Витька Морковкин был в точности похож на Володьку. Я знал, что, если бы враги отпустили под честное слово Володьку, он вернулся бы не дрогнув.
А я? Вернулся бы?... Я боялся задавать себе такой вопрос. Потому что, увы, знал себе цену. Как далеко мне было до Володьки!
Мама однажды сказала про него:
— Удивительно светлый мальчик...
Это, когда он оказался у нас дома и между делом, ловко так помог маме перепеленать горластого Леську.
— Где ты научился? У вас дома тоже есть маленький? — спросила мама.
— Нет. Я помню, как меня самого пеленали. Правда-правда! — И он засиял улыбкой. А когда ушел, мама и сказала эти слова. И мне показалось, что в голосе ее мелькнула грусть: почему я, ее Славик, не такой хороший?
Но я и не подумал обидеться на Володьку. Я был влюблен в него крепкой, хотя и тайной, бескорыстной любовью. Как в идеал друга. Мне нравилось в нем все. И как он отбрасывает со лба свою отросшую челку, и как смеется, и как носит свои залатанные штаны и выцветшую шерстяную блузу с галстучком и квадратным воротником — словно фрачную пару или изящную форму старинного гусара. Нравилось и то, как моментально вспыхивает в Володькиных глазах сочувствие, когда кому-нибудь больно...
Был Володька добрый и щедрый. Когда у него появился велосипед — старенький, отремонтированный тетушкиным мужем, — Володька почти не ездил один. Всегда со мной. Сам я кататься на этом дребезжащем сооружении так и не научился. Иногда только вставал на педаль, толкался и ехал, сколько хватало инерции. Но Володька все умел! Он сажал меня на раму, а сам крутил педали. Причем, стоя крутил, q седла-то ноги не доставали. И мы мчались так, что одуванчики по краям пыльной дороги сливались в солнечные полосы...
Когда мне было лет двадцать и я впервые ощутил ностальгию по ушедшему детству, пришла мысль: написать об этом детстве поэму. В ту пору я еще не совсем разочаровался в своих поэтических способностях. Ничего из поэмы, разумеется, не вышло, но кое-какие наброски сохранились. В том числе и о Володько. Это, пожалуй, готовое (по содержанию, конечно, а нс по мастерству) стихотворение. Пусть простит меня читатель, но мне кажется, эти рифмованные строчки кое-что говорят обо мне и о Володьке. Да и просто не хочется, чтобы они канули в безвестность... Остаток этакого юношеского тщеславия.
 
.. .Сорок седьмой, такой далекий год. ,
Пух тополей, фанерные киоски.
По улице спешит ко мне бегом 
Мой друг Володька в штопаной матроске.

Он не один, а с „боевым конем" — 
Искрится солнце в паутинных спицах. 
„Ой, Вовка! Твой?" —„Я говорил о нем.
Вот, починили. Старый, но годится..."

И мне, и Вовке — только девять лет.
С седла не дотянуться до педали. 
Но мы взнуздали старый драндулет, 
И нам открылись уличные дали.

Восторг и скорость нам даны сполна —
Так мчатся птицы, вырвавшись из плена!
И даже боль разбитого колена 
Мажорной нотой в счастье вплетена.

И встречный ветер радостен и лих, 
И мир похож на солнечные плесы.
И весел Вовка — рад за нас двоих: 
„Как хорошо, что есть у нас колеса!"

А я молчу и лишь смеюсь в ответ —
О сокровенном говорить неловко:
Да, хорошо, что есть велосипед, 
Но главное, что есть на свете Вовка...


Но иногда я уставал от общения с Володькой. Не от Володьки уставал, а... как бы это сказать: от томления собственной совести. От сознания своего несовершенства. Я же понимал: чтобы иметь право на Володькину дружбу, надо быть таким же, как он. Или хотя бы похожим на него. А я?...
Мне казалось иногда, что Володька ясными своими глазами видит меня до самого дна души. Знает меня таким, каким я знал себя сам. А мне-то уж доподлинно было известно, что личность я довольно-таки пакостная: слезливая, боязливая и со многими грехами...
И я, испытав очередной приступ стыдливости перед Володькой, уходил к тем, кто был проще и сравнимее с моей собственной натурой. К ребятам на улицу Герцена, к Галке и Лильке, а то и во двор к Рюхину. Эдька был, конечно, враг, зато уж его душевного превосходства над собой я не ощущал.
Но сокровенной тайной можно было поделиться только с Володькой.
И я готов был пойти к нему со своими планами и даже прочитать стихи о спрятанном сокровище. Однако новый мой грех не пустил меня к Володьке.
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Да, но я же еще не рассказал про стихи, которые сочинились у меня под влиянием всяких мечтаний о поисках клада. Такие вот восемь строчек:
 
Есть колодец вертикальный,
Старый клад в нем скрыт от всех:
Меч булатный, щит зеркальный,
С чистым золотом доспех.
Очень много там Сокровищ.
Хоть зарыты — не беда. 
Вот когда мы их отроем, 
Каждый скажет: это да!


В то время я впервые узнал смысл выражения „вертикальный" (раньше как-то не доводилось), и слово это мне ужасно нравилось. Потому-то и появился в стихах вертикальный колодец, а уж для рифмы к нему — зеркальный щит. А по правде говоря, я представлял себе клад не в виде драгоценного оружия, а исключительно в виде монет. Потому что с малых лет не чужда мне нумизматическая страсть.
В кладе я мечтал найти монеты, ценные не потому, что они — золото и серебро, а потому, что древние. Музейные. И очень красивые. Мне всегда нравились на иностранных и старинных монетах тонко отчеканенные гербы, профили, всякие фигурки и надписи. Мне чудилась в них особая таинственность и та „пылинка дальних стран", о которой писал Блок (и которого тогда я, конечно, еще не читал).
Была в ту пору у меня и небольшая коллекция: трехкопеечная русская монета, на которой орел с распластанными крыльями и год — 1812 (тот самый, когда Кутузов, Наполеон... Представляете!). А еще — полтинник 1924 года, оловянный пфеннинг с орлом фашистской породы и свастикой, „пять леев" с портретом короля Михая и латунная денежка с какими-то непонятными (отчим сказал — арабскими) буквами и дыркой посередине.
А в те дни, о которых я пишу, появилась еще одна монета. В ней-то и дело.
Было начало сентября, я ходил в третий класс. Сидел за партой с давней своей соседкой Валькой Малеевой. А впереди меня возвышался второгодник Серега Тонкошеев. Он обитал на парте один — так распорядилась Прасковья Ивановна: чтобы Серега не оказывал на соседа дурного влияния.
Однажды я заметил, что Серега на уроке вертит в пальцах что-то вроде полтинника. Вытягивая шею и обмирая от любопытства, пытался я рассмотреть монету. Но не мог. Тут, на мое счастье, Прасковья Ивановна вызвала Серегу к доске — читать наизусть стихи про лето и счастливое детство советских ребят. Серега положил монету в круглое гнездышко для чернильницы на парте, сверху поставил непроливашку и уверенно пошел навстречу судьбе.
Уверенности его, однако, хватило на две первые строчки. Дальше счастливое детство в его исполнении превратилось в беспомощное занятие.
— Надоел ты мне, Тонкошеев, — скорбно сообщила Прасковья Ивановна. — Недели не прошло, а ты уже двойками оброс. Срам!
— А че я?... — довольно миролюбиво отозвался Серега. Однако Прасковья Ивановна была не в духе.
— А „ниче"! Убирайся из класса с глаз моих! Если охота бездельничать, делай это на дворе с такими же балбесами.
Серега пожал плечами и ушел — ему было не привыкать.
А я с того момента думал только об одном: монета под стеклянной непроливашкой.
На перемене дежурные всех выгоняли из класса, чтобы проветрить помещение. А сами, как часовые, вставали у дверей —* никто не пройдет. Никто особо и не пытался.
На сей раз дежурными были тихая Нина Гуляева и покладистый Боря Демидов. Нину я отодвинул плечом, а Борьке шепнул, что мне в сумке надо взять бумажку: „Не понимаешь разве, зачем?" Боря понял и деликатно пропустил меня.
Я оказался один в классе. Оглянулся. И, обмирая, поднял чернильницу...
На следующем уроке Тонкошеев оглядывался на меня и смотрел выразительно. Я, однако, делал непонимающее лицо. После уроков Серега сказал довольно миролюбиво:
— Это ты, что ли, стырил деньгу? Отдай по-хорошему.
Я вытаращил честные глаза:
— Я? Ты, видать, махрой обкурился.
— На переменке только ты один в класс заходил!
— Ну да! И неужели бы я стал брать? Чтобы ты сразу догадался?
На круглой Серегиной физиономии появилось сомнение. Видя это, я демонстративно вывернул карманы:
— Гляди! Ничего нету!
Жест этот был чисто психологическим приемом. Конечно, монету можно спрятать где угодно. Однако Серегу это липовое доказательство убедило (а, может, убедили мои абсолютно правдивые глаза). Дырки в подкладке моего кармана он не заметил. Не догадался, что сквозь карман краденая „деньга“ упала в широкую, как мешок, застегнутую снизу штанину.
В ту пору дома и на улице я носил обычные короткие штаны с лямками крест-накрест, а для школы мама купила мне на толкучке брюки типа „гольф“, с пуговками под коленками. Я был доволен: хотя и не совсем длинные, но все-таки брюки — с петлями для ремня, с боковыми карманами. Правда были они великоваты, болтались вокруг ног, но именно это сейчас' сослужило добрую службу: добыча моя надежно затерялась в складках материи.
— Кто же ее свистнул? — задумчиво сказал Серега.
— Может, Прасковья взяла? — возвел я напраслину на свою первую учительницу. — Она видела, как ты ею играл на уроке.
— Если прибрала, фиг отдаст. — смирился Тонкошеев с потерей.
Я лицемерно вздохнул: сочувствую, мол.
Разглядел свой трофей я только дома. Это были никелевые (а может, и серебряные?) „пять злотых" с пышным польским орлом. Орел был просто чудо-птица. Каждое перышко на крыльях и на теле отчеканено четко-четко. И коготки на лапках. И глаз на хохлатой голове. Ну, прелесть что за монета — красивая, увесистая, как медаль. Именно такие злотые, талеры, дублоны и дукаты должны быть в кладе, о котором я мечтал.
Положил я все свои монеты в ряд и начал созерцать сокровища. Как „царь Кашей над златом..."
Мучила ли меня совесть? Ну, в какой-то мере... Однако я ловко успокоил ее тем, что Серега и сам нечист на руку. Недавно он хвастал заграничным карандашом, который спер (по его же словам) у соседки по квартире. Да и в прошлом за ним кое-что водилось. Скорее всего, эти „пять злотых" он у кого-то стащил или отобрал. Или выиграл в „чику", а игра эта, как известно, запрещена.
Но такими рассуждениями я мог убедить себя. А Володьку?
Я чувствовал: правдоподобно соврать, что „нашел", не сумею. Володька поймет все сразу. Можно было, конечно, вообще не показывать монету. Но и без того заводить разговор о кладе, когда грех на душе, я не решался. Мне казалось, что Володька все равно догадается. Почует, что я нечист. А с тяжестью на душе приступать к важному делу не хотелось.
И я решил: подожду несколько дней. Монета у меня приживется, и я смогу уже без большой натяжки сказать небрежно: „Да она у меня давно..."
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Несколько дней я с Володькой не встречался. Это было не трудно, поскольку он учился во вторую смену, а я с утра.
Но мысли о кладе меня не отпускали. Естественно, что первым местом, где следует искать сокровища, представлялся мне заброшенный дом. Как в „Приключениях Тома Сойера".
И однажды, в одиночестве гуляя во дворе, я решил, что хорошо бы провести предварительную разведку.
Конечно, лезть в дом одному было страшновато. Но ведь и вправду „в замирании души есть своя привлекательность".
Мама с Леськой ушли в поликлинику, Галка и Лилька были еще в школе, взрослых соседей тоже было не видать. Мне показалось, что на весь мир легла таинственная тишина.
Без труда перебрался я через щелястый, из горизонтальных досок сколоченный забор, который отделял наш двор от старухиного сада. Присел в густом чертополохе — как храбрый, но осторожный разведчик-партизан Витька Морковкин. Да, тихо было всюду. Я встал на четвереньки, еще раз глянул через сорняковые джунгли. Под ладонью у меня рассыпался сухой ком земли. Я поднял руку. И среди земляных крошек увидел... клад!
Ну, не совсем клад. Всего две денежки. Но неожиданная находка согрела меня стремительной радостью.
Это были двухкопеечные монетки. Не очень древние, но все же царского времени. Одна 1898 года, другая — 1916-го. Кто-то в дореволюционные времена потерял их в саду, который тогда еще не был заброшенным. А я нашел!
Пусть это не сокровище, но все же прибавление к моей коллекции! Значит, судьба вовсе нс сердится на меня за серегину монету, раз подбросила такую находку.
Денежки были почерневшие, но двуглавые орлы с коронами и надписи проступали четко. И даже крошечные гербы ясно виднелись на растопыренных крыльях. Я потер монетки освой балахонистый свитер, полюбовался ими. Надо спрятать. Карманов на моих штанах не было, я задрал свитер и убрал монетки в нагрудный карман ковбойки. Радостно вздохнул, поднялся с корточек и... увидел перед собой старуху.
Впервые увидел так близко, вплотную. Ведьма...
Она смотрела на меня из-за бельма пронзительной половинкой зрачка:
— Что это ищешь не в своем дворе? А?
Я, конечно, в первый момент чуть не помер с перепугу.
— Тут... Я это...
— Али промышляешь чего?
— У меня... палка тут. Деревянная, — нашелся я. — Играл, кинул, а она сюда улетела.
— - Палки ишши в своем дворе, — назидательно сказала старуха. — Ас моего саду пошел прочь. — И пальцами-щипцами ухватила меня за ухо. — Ну-кось, провожу тебя.
Я стремительно присел. Ухо вырвалось. Я отскочил. Страх мой мигом прошел. Главное, что монетки со мной. А старуха — пусть теперь догонит! Ишь какая, расхваталась тут за уши! Постороннего человека! Я ей не внук, не правнук!
Метнувшись к забору, я взлетел по наклонному бревнышку, которое этот забор подпирало. И тогда оглянулся.
Теперь я был в безопасности. Ботинком стоял на верхнем конце подпорки, а грудью лежал на кромке забора. Один толчок — и я на своей территории. Старуха, озадаченная моей резвостью, застыла на месте.
Я не хотел покидать поле боя бесславно. Ухо и душа горели. Ухо — от боли, душа — от жажды мщения.
И, глядя через плечо, я отчетливо сказал:
— Я вам ничего не сделал, а вы хватаете! Вы уродина и старая ведьма, вот! Мне на вас тьфу!
— Ах ты, поросенок недокормленный! — Старуха двинулась ко мне мужским решительным шагом.
Я театрально захохотал, толкнулся ногой... Мамочка! Шаткое бревнышко не выдержало, я сорвался, повис на руках. А еще через миг хлипкая доска изогнулась и одним концом оторвалась от столба. Я шлепнулся в жухлую траву .и гнилые листья, обалдело сел, раскинув свои тощие ноги в черных заштопанных чулках. Старуха нависла надо мной, как воплощенное возмездие.
Ухо с перепугу тут же перестало болеть. А душа метнулась направо-налево в поисках пути для бегства. Тело слабо дернулось за ней следом. А старуха монотонно, однако с ноткой удовольствия проговорила с высоты:
— Чего уж теперь трепыхаться-то? Коли птенчик выпал, от старой кошки не уйдет. Покорись. Видать, так тебе предназначено, чтобы ведьма тебя уму-разуму поучила.
Эта речь влила в меня первую каплю обреченности. Я ослабел. Стало ясно, что не спастись. Куда ни кинешься, старуха успеет схватить. А она сказала уже иначе, по-деловому:
— Вот так, значит. Сколько тебе годков-то?
— Д ... восемь, — бормотнул я. Было мне почти девять, но я смекнул, что к более малолетнему пленнику старуха, возможно, отнесется снисходительней.
Она склонила к плечу голову.
— Точно ли говоришь?
— Точно, — конфузливо отозвался я. — А вам-то зачем?
— Для протоколу.
„Батюшки мои! В милицию, что ли?“ Однако тут же получил разъяснение:
— Сколько кому исполнилось, столько и горячих выписывают на первый раз. Небось, не пробовал еще горяченьких, с маху, по месту, откуль ноги торчат?
Я ослабел еще больше — от понимания, что здесь меня настигла неотвратимая и справедливая судьба. Пришло наяву то, о чем я не раз думал со страхом.
Местом „откуль ноги“ я вжался в землю. Но старуха зашла сзади и легко подняла меня, ухватив под мышки. И повела, держа перед собой. Я, конечно, упирался, но не сильно. Во-первых, совсем обмяк от навалившегося стыда и ужаса. А во-вторых... под глыбами этих чувств шевельнулся опять полузабытый мохнатый жучок.
Почти все мое существо противилось зловещему старухиному плану, и все же маленькую частичку существа щекотало любопытство: как это бывает? Словно я приближался к зеву черной пещеры, в которой таилась жуткая, но притягательная загадка.
Старуха привела меня, изнемогавшего от всех этих чувств, к старому дому, протащила через сени, впихнула в кухню. Сильно толкнула в спину. Я вылетел к печке и оглянулся — с чувством мышонка, запертого в одной клетке с котом.
Старуха пощупала меня бельмастым своим взглядом, довольно поджала губы, заперла дверь на тяжелый крюк и загородила ее оказавшимся поблизости табуретом. В руке у нее была изогнутая тонкая хворостинка. То ли старуха припасла ее заранее, про запас, то ли сумела сорвать по дороге, не знаю. Кончик у хворостинки дрожал. И я дрожал, съежился.
— Чего жмешься-то? — сипло проговорила старуха. — Ну-кось, раздевай мягкое место.
— Не... — выдохнул я, вжимаясь лопатками в печку.
— Ишь, сомлел, — сказала ведьма сочувственно. — Ну дак ладно, иди, помогу. — Она взяла прут под мышку, села на табурет и протянула в мою сторону очень длинные руки. Зашевелила желтыми узловатыми пальцами.— Иди, иди...
— Не... — снова хныкнул я и... глядя на эти „баба-яговские“ пальцы, сделал шажок. Будто под гипнозом. Может, ведьма и правда обладала даром внушения? А может... снова тот жучок шевельнулся?
Так или иначе, я делал шажок за шажком (каждый раз обморочно шепча свое ,,не“). Наконец старуха потянулась навстречу, ухватила меня за бока, придвинула, вздернула на мне свитер. Жиденькую попытку сопротивления пресекла, хлопнув по рукам:
— Не мешать!
Лямки были под свитером. Старуха отстегнула их на пояснице и потянула вперед. Они поползли по плечам. Это шелестящее скольжение показалось мне безумно долгим и томительным, словно ведьма не матерчатые лямки, а душу из меня вытягивала. Я уже совсем не сопротивлялся. Только судорожно сдвинул коленки, и сдерживался из остатков сил. Потому что от всех переживаний вот-вот могло случиться то, что добавило бы еще одну скандальную деталь ко всему происходящему.
Наконец суконные помочи упали мне на ботинки и старуха взялась за боковую пуговицу — последнюю.
— Ой... Что вы делаете!... — Непослушными пальцами я опять попытался остановить зловещую старухину работу.
— Что обещано, то и делаю, — охотно разъяснила ведьма. — Вот поучу сопливца, чтобы старых людей не обзывал нечистой силою. Убери руки-то. Кому сказала!
Я... убрал. И уже совсем утопая в сладковатой покорности, прошептал:
— Больше не буду... Не надо...
Просто так прошептал, без надежды, а как бы выполняя последние правила игры.
-—Ишь ты, „не буду“. Все так говорят... — Застежка была тугая, старуха с кряхтеньем ковыряла ее корявыми пальцами. Пуговица оторвалась и громко стукнула о половицы.
От этого стука я словно проснулся. Ожили нормальные человеческие инстинкты. Откуда только силы взялись!
Ярость, стыд и возмущение взорвались во мне, как шаровая молния!
Я взвыл! Головой сбил ведьму с табурета, ринулся к двери, плечом вышиб из петли дверной крюк, вырвался на свободу!
Ухватив руками штаны, с ревом кинулся через сад, через двор, к калитке.
На улице, к счастью, никого не оказалось. Слез моих никто не увидел, рева не услышал. Вздрагивая и пританцовывая, словно от нестерпимой боли, я суетливо застегнул поверх свитера лямки. Бешено лягнул ботинком калитку.
Отворачивая от редких прохожих лицо, убежал я в лог, что тянулся неподалеку от Смоленской. Там забрался в гущу бурьяна и дал полную волю слезам. Плакал так, будто не сумел вырваться от старухи вовремя и она свершила надо мной все задуманное. Порой казалось, что так и есть. В какую-то минуту я даже ощутил едкое жжение, как от ведьминой хворостины.
Проревевшись, я еще долго сидел в бурьяне, постепенно приходя в себя. Слезы высохли. Я наконец спустился к ручью, долго умывался, чтобы смыть с лица опухлости и подтеки. При этом постарался как можно сильнее забрызгать себя — от чулок до ворота. Если дома спросят, почему мокрый, скажу: „Играл в логу, извозился в глине...“ Иначе как объяснить, отчего сырые штаны? А были они такими, потому что (чего уж греха таить), „мокрое дело", которого я боялся, все же случилось... Наверно, когда удирал от ведьмы...
Я отчистил себя от репьев и мусора. Чтобы надеть как следует лямки, скинул свитер, И случайно задел карман с монетками.
Только тут я вспомнил о находке!
Выложил старинные денежки на ладонь.
Они меня слегка порадовали. Аккуратненькие такие, чеканные. Я ощутил что-то вроде злорадства в старухин адрес. „Хоть ты и поймала меня, а монетки тебе не достались! Из твоего сада, а будут мои! Фиг ты их увидишь!"
Но тут меня опять зацепило воспоминание о чем-то неприятном.
Вот что! Царская двухкопеечная монетка называлась „семишник". Откуда вспомнилось? Из книги про детство Горького. Бабушка говорила Алеше, что даст брату Саше семишник, чтобы этот ябедник не донес деду про испорченную скатерть.
Семишник не спас будущего великого писателя от назначенной кары. А меня эти две монетки — спасли?
„Нет! — яростно решил я. — Из-за них и попал ведьме в лапы."
Вздрогнув, я опять пережил все, что случилось. И размахнулся, чтобы зашвырнуть семишники в сорняки. Но... остановился в последний миг. Жаль стало. Слишком горькую цену заплатил я за эту находку. Нет, они не виноваты, эти медные денежки...
А воспоминание о Горьком повернуло мои мысли к другому. Я подумал, что удрав от старухи, так и не прошел сурового испытания. Того, которое, по словам отчима, должно было открыть мне дорогу к писательской профессии.
На миг эта мысль даже огорчила меня. Но лишь на самый краткий миг. „Вот у'ж черта с два, — сказал я неизвестно кому (то ли старухе, то ли себе, то ли судьбе). — Лучше уж в...“ — И я мысленно назвал неприличную профессию, связанную с вывозом нечистот.
А потом подумал еще, что кое-какие страдания все-таки я испытал: ужас плена, жуткое предчувствие расправы — это ведь тоже ой-ей-сй... Может быть, этот глоток из невыпитой горькой чаши все же поспособствует моему продвижению к заветной цели?
Впрочем, была эта мысль не всерьез, а с горьким юмором. Я вздохнул и убрал семишники в нагрудный карман.
Не знаю, помог ли незавершенный старухин урок моему продвижению по литературной стезе. Может быть, доведи она дело до конца, выбился бы автор этих строк в классики. Но теперь поздно гадать...
Но в другом плане этот случай был действительно уроком. Даже нс испытав ни одного удара, я понял, что отчим бессовестно врал мне. Никакого интереса и таинственной занимательности здесь нет, а есть только гнусность. Слабость от страха и обволакивающее, подлое ощущение покорности, которое не дает сопротивляться. А кроме того — стыд. Не тот сладковатый и „замирательный", с которым я там в доме, подходил к старухе, а тяжкий, липкий. Такой, когда кажется, что про случившееся знают все-все. Даже вон тот бродячий кот, что скользнул в кусты и оглянулся с намеком. Даже прыгучие воробьи, в чириканье которых слышна явная насмешка. Прямо хоть зарывайся головой в собственный желудок — от самого себя.
А еще я вскоре после того случая ощутил, что испытываю рвотное отвращение, когда вижу насилие: когда бьют мальчишку или девчонку, хлещут уставшую лошадь, мучают кошку, собаку или птицу, или вообще всякого, кто не может защищаться. Меня мутило при этом, как при виде какой-нибудь гадости, раздавленной на полу.
Если такие сцены встречались в книжках, я теперь просто перелистывал страницы, не читая. Если видел подобное в кино, зажмуривался и сжимал зубы. Потому что один раз чуть не потерял сознание. Шел тогда трофейный фильм „Собор Парижской Богоматери" и в нем урода-звонаря били плетью по голому громадному торсу. У меня закружилась голова, и я повалился на плечо сидевшего рядом Лешки Шалимова, который перепугался.
Но это было позже. А в тот день жуткое событие продолжало давить меня. Словно не меня хотели отхлестать, а сам я совершил что-то преступное. Особенно плохо, что тяжесть была тайная. Если бы с кем-то поделиться, облегчить душу! Это было бы все равно, что вскрыть нарыв. Но кому скажешь про такое?
Когда я пришел домой, мама спросила мимоходом:
— Где тебя носило? Почему надутый?
— Подрался, — буркнул я.
— С рыжим Толькой, небось?
— Не... Ты не знаешь...
— Больно?
— Ага, — вздохнул я, надеясь этим признанием заработать хоть какое-то сочувствие и облегчение.
— Пройдет, — сказала мама. Ей было не до меня. Леська ревел, просил соску, а потом выплевывал. Вредничал.
— Уроки делай...
Я, стараясь все забыть, решил задачку и примеры. И сказал, что прогуляюсь. Снова хотел пойти в лог, в убежище своей скорби. И за воротами увидел Володьку — он шел из школы.
Володька сразу спросил:
— Что случилось? Что-то плохое, да?
И я не выдержал. Никому другому не признался бы, а Володьке рассказал про все. Мало того! Рассказал так, словно старуха все успела. Словно я все испытал до конца.
Зачем я это сочинил? Двигала тут мною сложная смесь причин. Хотелось, чтобы володькино сочувствие было как можно более полным. И мне даже казалось, что я не вру. Опять стало чудиться, что это произошло поправде. Ведь и в самом деле могло произойти. И почти случилось уже... Только счастливая случайность спасла.
Теперь появилось даже смутное опасливое чувство, что удрав от старухи, я нарушил какую-то логику событий, дерзко воспротивился тому, что назначено было судьбою. И что сопротивление это обернется для меня худшей бедой. Чтобы обмануть такую беду, я теперь и старался убедить себя, Володьку (и все тайные силы), что старухину кару вынес до конца. Говорил со стыдливым сопеньем и натурально намокшими глазами. Потом, воровато оглянувшись, засучил короткую штанину и показал длинную припухшую царапину, которую заработал в логу среди колючек. Она была похожа на след старухиной хворостины.
— Вот ведь какая подлюка! — выдохнул Володька. Потом глянул мне в лицо. В серых потемневших глазах его была настоящая боль. Моя боль. Он спросил негромко:
— Плакал?
Я начал таять от его ласкового понимания. И чтобы не заплакать опять, отозвался хмуро:
— Орал во всю мочь... Разве удержишься, когда такая резь...
— Известное дело, — все тем же тоном отозвался Володька. — Пробовал. ..
— Ты?!
— В прошлом году. Я в деревне был у тети Лизы, у другой моей тетки, и меня большие ребята позвали на пруд купаться. Я и ушел без спросу. А она меня искала. Наконец увидела, схватила... И прямо там, на берегу... Ольховой вицей... Я всех гусей распугал, так верещал...
Уже много после мне пришло в голову: может, Володька придумал эту историю, чтобы утешить меня — не ты, мол, один испытал такое... А в тот момент я почувствовал огромное облегчение. Потому что оба мы были на равных — товарищи по несчастью. О том, что мое несчастье — больше чем на половину выдуманное, я в тот момент забыл уже. И радовался, что не надо мне съеживаться, прятать от Володьки глаза.
А он сказал озабоченно:
— Пойдем ко мне, обдумаем все.
— Что?
— Что делать с ведьмой. Тете Лизе я отомстить не мог, родная потому что. А старухе-то отплатить надо обязательно! Какое она имела право?
Эта мысль — такая здравая и энергичная — окончательно взбодрила меня.
Какой же он все-таки молодец, Володька! Любое его рассуждение, любое решение — всегда в самую точку.

Месть мы придумали грозную — вполне по масштабам старухиного злодеяния.
В своем дровянике Володька выбрал березовое полено — такое же, какие лежали и в старухином дворе, в штабеле у забора. Аккуратно снял кору. Стамеской вырубил в полене глубокую и длинную выемку. И стало полено оболочкой для снаряда.
О начинке позаботился я.
Отчим не раз баловал меня маленькими „взрывчатыми" подарками. То десяток капсюлей для охотничьих патронов, то щепотка пороха — такая, что всерьез обжечься нельзя, а устроить небольшой фейерверк — вполне. Мама боялась за меня и ругала отчима, но он говорил, что мальчик должен расти мужчиной. А мужчины должны уметь обращаться с порохом с детства.
Фейерверки я устраивал то с Лилькой и Галкой, то с Володькой, то с приятелями на улице Герцена. Но тратил не весь порох, кое-что сохранял впрок. И прятал этот запас в тайнике за сараем, под врытой в землю колодой.
В те дни Артур Сергеевич готовился к осеннему охотничьему сезону, набивал патроны. Я ему помогал: из старого валенка вырубал специальной сечкой пыжи. А за эту работу выторговывал все новые порции „огненного зелья": черного — дымного и серого — бездымного. Их смесь — я знал это — давала ха-ароший эффект...
А дальше я совершил просто вероломный поступок. Отчим не запирал свои охотничьи припасы, и я, оставшись один, отсыпал порядочные порции из двух коробок.
В общем, набралась двухсотграммовая бутылочка (в таких я получал на молочной кухне всякие питательные смеси для Леськи).
Теперь смесь получилась иного рода. Мы с Володькой аккуратно запечатали ее в специальный футляр из проклеенной бумаги и фольги. Потом Володька столярным клеем смазал березовую кору и приладил ее на прежнее место. Накрепко. Это чтобы старуха не смогла ее оторвать, если вздумает брать бересту для растопки.
Расчет был такой, что от взрыва старуха не пострадает, но запомнит взрыв на всю оставшуюся жизнь. И с ремонтом печки у нее хватит хлопот.
В справедливости нашей мести я ничуть не сомневался. То, что старуха там, в доме, не сумела отхлестать меня, никоим образом не уменьшало в моих глазах ее вины. Незадолго до того в какой-то книжке про северные народности я прочитал рассуждение одного старейшины: „Вы хотели убить наших людей. Раз хотели — значит, все равно что убили. И мы будем мстить за убийство." Эта логика мне казалась здравой. И вполне применимой к старухе, только с некоторыми поправками.
Проследив, когда ведьма ушла из дома, проникли мы к ней на двор и сунули полено в верхний ряд штабеля.
Потом пошли дни ожидания. Погода стояла зябкая, хозяйки уже время от времени топили печи, и мы понимали, что гром возмездия может потрясти ведьмино жилище в любой момент.
Но ничего не происходило...
А старуху я то и дело встречал на улице. Она словно специально искала моменты, чтобы попасться мне навстречу. Сначала при этих встречах я краснел, опускал глаза и ускорял шаги. Но так было дважды или трижды. Я скоро понял, что это доставляет ведьме ехидную радость. И разозлился. При очередном столкновении не отвел глаза, а прямо, неотрывно глянул в ведьмины очи с бельмом. И она растерянно замигала. А в следующий раз старуха сама отвела взгляд. И зашагала быстрее. И сделала вид, что вообще меня не знает...
Жаль только, что наше полено не спешило угодить в печь. Оно по-прежнему лежало в верхнем слое дров и не попадало старухе в руки. Я отлично знал, где оно, видел его издалека в щель забора. А ведьма, как назло, брала дрова с другого края поленницы.
Так прошла неделя. Мы с Володькой советовались: может быть, переложить наш снаряд на противоположный край штабеля? Но тут наступили теплые безоблачные дни бабьего лета, и печные трубы дымить перестали...
Ясная погода не принесла ясности моей душе. Наоборот, в ту пору я ощутил первые сомнения.
Подумалось как-то: а что, если мы не рассчитали заряд и он угрохает старуху? Или ее больную сестру?
„Да не угрохает никого! Только печку тряхнет!" — успокаивал я себя. Но у опасливых мыслей есть свойство: появившись однажды, они словно въедаются в мозг. И скоро мне стало казаться, что старуху разнесет в клочки наверняка.
Нельзя сказать, что я жалел свою обидчицу. Но все-таки... А главным образом я жалел себя. И Володьку тоже. Каково нам будет жить на свете, если до конца дней будем помнить, что угрохали человека (пускай даже ведьму и злодейку).
По словам взрослых, у меня было „чересчур богатое воображение", и я отчетливо представлял похороны старухи. У ворот ее дома (с выбитыми стеклами и обугленными рамами) стоит молчаливая толпа. В руках у многих венки и букеты. Раздается заунывное пение, из ворот выносят длинный черный гроб, над краем которого — крючконосый бледный профиль с серыми космами и выпуклыми веками закрытых глаз. Но даже сквозь пелену век я ощущаю бельмастый взгляд старухи. Мы с Володькой в сторонке от всех жмемся к забору и боимся смотреть друг на друга и на людей...
— Доигрались, — горько шепчет Володька.
И это еще не самый худший вариант. Может случиться и так, что милиция догадается, кто виновники зловещего преступления. И тогда... Нет, нам с Володькой ничего, наверно, не будет — с третьеклассников какой спрос? Но ведь за маленьких отвечают взрослые! И что, если маму, как год назад дядю Митю, отведут в здание суда, окружат часовыми с наганами и прочитают приговор?...
Конечно, я твердил себе, что никто ничего не узнает и не докажет. А страх внутри меня твердил другое...
Сказать об этом Володьке я не смел. Ведь он так старался устроить партизанскую операцию! За мою обиду хотел отомстить! И теперь, конечно, не простит мне отступничества. Сочтет дезертиром и трусом. Открыто, может быть, и не скажет, но презирать в душе станет обязательно.
Володькиного презрения я не перенесу...
А тут еще — вот уж одно к одному! — взял я в библиотеке и разом прочитал „Пиковую даму". Детское издание — крупный шрифт, цветная обложка, большой формат. На обложке — игральная карта со знаком пик и портретом дамы. Ну, дама как дама. Но потом, приглядевшись, я обнаружил, что дама она — только в верхней части карты. А в нижней — перевернутый портрет старой графини! И, естественно же, графиня — копия старухи.
Этого еще не хватало! Значит, она будет мне являться по ночам, как графиня являлась Германну?
Во всех этих событиях мне начала чудиться суровая закономерность. Я в то время много думал про судьбу (о которой часто, вздыхая, вспоминала мама). И теперь мне казалось, что замыслив суровую месть, я пошел против судьбы. Ведь, скорее всего, именно она тогда в саду наслала на меня старуху.
Сама ведьма была, конечно, зла и несправедлива. И заслуживала мести! Но что, если старухой водили высшие силы, которые хотели ее рукой воздать мне за грехи?
За какие?
Ох, было за какие.
Хотя бы за краденую монету. И за то, что постоянно врал маме, будто сделал все уроки, а на самом деле, не сделав и половины, убегал на улицу. И за то, что, получивши после долгого стояния в очереди семейный хлебный паек, съедал на ходу привесок, а дома невинно Говорил: „Не было". И за трусость, когда девчонки прыгали в кучу песка с пристройки, а я не решался, а когда, наконец, решился, икал после этого целых полчаса „как обморочный петух“ (по словам Галки). Да, если вспоминать все, ,с ума сойдешь...
Так я мучился целые дни, с утра до вечера. А иногда и ночью... Впрочем, не все время. Иногда тревога отпускала меня, и казалось, что все мои страхи пустые и дело кончится легкой встряской печи —,как задумано. Так этой ведьме и надо! Но потом сомнения возвращались.
И я не выдержал!
Однажды днем, когда старуха ушла из дома, я снова прокрался на ее двор. И стянул со штабеля проклятое полено!
Я сбежал с ним в лог, чтобы там уничтожить смертоносный снаряд.
Я презирал себя и со стыдом думал: „Что будет, если узнает Володька? Он ведь такой догадливый!" Но в то же время было на душе великое облегчение.
Оставалось решить: что делать с поленом?
Сперва я хотел закопать его на глинистом склоне. Но тут же подумал: а что, если склон размоет дождем, полено кто-нибудь найдет и сунет в печь?
Старуха-то — она хотя бы виновата передо мной, а тут пострадают совсем невинные!
Пустить полено по ручью куда глаза глядят? Но опять же — вдруг кто-то выловит?
Оставалось одно — утопить.
Нелегкая эта задача — утопить полено. Попробуйте сами — поймете. Но я справился в конце концов. Отыскал на ближней свалке чугунное колесо от тачки, примотал его к полену обрывком проволоки и бултыхнул все это хозяйство в ручей. На самом глубоком месте.
Может, и сейчас, через сорок с лишним лет, лежит оно там — сейчас, конечно, пропитанное водой, безвредное...
Домой вернулся с ощущением тихого счастья. И на радостях показал язык портрету графини на книжной корке.
Показал... И опять задумался.
Выходит, старуха осталась в этом деле победительницей? Злорадной и торжествующей. А я — по-прежнему — побитый, оплеванный, противный сам себе. О том, что все-таки не побитый, спасшийся, я в тот момент не помнил вовсе. А когда вспомнил, легче не стало. Наоборот. Ведь получилось, что я дважды обманул Володьку. Сперва, когда сочинил про свою боль, а потом — украв и утопив полено. А он-то от души помогал мне! И жалел. И доверился, рассказал, как тетка тогда, на пруду взгрела его. И как он орал, бедняга...
„Нет, не орал, -- подумал я наконец. — Это он сочинил, чтобы утешить меня. А на самом деле он нс пикнул бы, только стиснул зубы. Он выносливый и смелый. Нс такой слабак, как я, который боится соседских собак, Лильки с Галкой, темноты в ночной комнате, трескучих гроз и незнакомых мальчишек. Вот уж я-то обязательно бы верещал от души, если бы старуха меня не упустила...“
Неужели правда верещал бы? Неужели я уж вовсе ничтожный?
А если бы я оказался на войне? Если бы попал в лапы к фашистам и они из меня вытягивали бы военные секреты? Не всегда ведь советские танки приходят вовремя, как в рассказах Володьки про Витьку Морковкина. Неужели бы я не выдержал и стал предателем?..
Ну, что это за паршивое такое устройство — человеческий мозг? Не успеешь избавиться от одних гложущих мыслей, как тут же другие!
Значит, я в самом деле могу сделаться предателем?
Двое суток этот страх нс отпускал меня. И я уже начал мечтать, чтобы судьба послала мне новое испытание. Такое, чтобы я мог убедиться в своей твердости.
Но что, что? Не набиваться же снова к старухе в гости?
И я наконец догадался, что. Страшно сразу сделалось, все жилки ослабли. Но я знал — обратного пути нет. Я все решил для себя неумолимо. И отправился на двор, где играла в чику Эдькина компания.
Галка и Лилька увязались за мной. Мы были в очередной ссоре, и девчонки ехидничали:
— А мы, Славик, скажем твоей маме, что ты пошел играть на деньги. И она поставит тебя в угол!
Это была невероятная глупость. Никогда меня мама не ставила в угол! Презирая девчонок своей мужественной спиной, подошел я к игравшим. Рюха как раз бил железной шайбой по стопке пятаков.
Я встал над ним, унял сердцебиение и развязно сказал заранее приготовленную фразу:
— - Здравствуй, бедный Рюха, ни пера тебе, ни пуха...
Эдька, однако, не разъярился. Только зыркнул через плечо:
— Опять приперся, мамин цыпленочек. Че надо? Играть все равно не пущу, у тебя денег нет.
— А я и не играть. Я на тебя поглядеть.
Он удивился. Встал. Приятели его дышали опасливо и выжидающе. Эдька сказал слегка озадаченно:
— Че на меня глядеть-то? Не кино.
— Почти что кино, — заявил я, обмирая от собственной наглости. — Эдик Рюха — два слоновых уха.
Эдька был и правда малость лопоух. И намеков на это не терпел. Размышлять — с чего это вдруг смирный соседский Славик так охамел — он не стал. Раз! — и моя рука за спиной.
— Ах ты козявочка! У кого слоновые ухи?
— У... тебя...
— Ух ты! — Боль железным стержнем вошла в локоть и плечо. Я брякнулся на колени. Эдька пыхтел: — Сейчас заплачешь. А ну, говори: „Эдик, больше не буду!" Говори: „У меня у самого ухи...“
Я сцепил зубы.
— Говори... — Это я слышал уже сквозь звон в ушах. Сквозь немилосердную муку.
Господи, да разве можно терпеть такое? Сейчас я заору. Еще только секундочку. Еще чуть-чуть... Звон стал сильнее, а потом наступила мягкая тишина, и я стал спасительно проваливаться в эту тишину.
Однако совсем я сознания не потерял. Раздался пронзительный визг. Эдькины пальцы разжались. Я завалился на бок и видел, как Галка с лицом, перекошенным от визга, лупит Рюху кулачками по плечам и по башке. Тот закрыл голову. Отскочил.
— Психованная, да? Че сорвалась?
— Гад! Ты ему руку сломал! Ты за это... в тюрьму!
— Сама такая! — заорал в ответ Эдька. Он слегка пришел в себя. — Это твой папочка в тюрьме сидит! Спекулянт!
Раздался новый визг — Лилькин. И теперь они уже с Галкой вдвоем набросились на Эдьку — с бешенством диких кошек.
И грозный Эдик Рюхин был бит двумя рассвирипевшими девчонками на глазах у всего честного народа. Так бит, что с ревом ударился в бега.
И вмиг рухнула мощь и слава диктатора.
А меня подняли и повели на свое крыльцо, как раненного героя. Ласково уговаривали потерпеть. И я терпел, только брызги сами летели с ресниц.
Рука, к счастью, оказалась не сломана и даже не вывихнута. Правда, до вечера болели плечо и локоть, но, конечно же, сильнее боли было чувство гордой победы. Выдержал, не сдался!
Я чувствовал, что теперь, пожалуй, Смогу наконец смотреть на Володьку без внутренней робости, как равный.
Эта победная радость так заполняла меня, что все остальное казалось неважным. И я без особого волнения выслушал вечером от мамы неожиданную весть:
— Скоро мы переедем отсюда. Контора Артура Сергеевича сняла для нас две комнаты в доме на улице Нагорной. Недалеко от реки.
Ну что же, переедем так переедем. Немного грустно расставаться с Галкой и Лилькой и — главное — с Володькой. Но ведь не в другой же город уезжаем, в конце концов. Зато станем жить по-человечески, а не в этой тесноте..'.

На следующий день в школьном коридоре я отозвал в уголок Серегу Тонкошеева.
— Вот... Возьми свою деньгу.
Круглое серегино лицо даже поглупело от удивления.
— Откуда она?
— От верблюда... — вздохнул я.
— Значит... это ты тогда ее увел?
— А кто? Прасковья, что ли? Здорово я тебя обдурил! В кармане дырка, вот она в эту дырку и туда... — Я тряхнул мешковатой штаниной.
Серега подумал, помигал. Потом добродушно посмеялся:
— Хитрый ты. А я тебе поверил.
— Ты это... Не злись на меня. Вот она, забирай...
— Да я не злюсь, — Серега взял монету, повертел в толстых пальцах. — А с чего это ты? Ну, сперва стянул, а теперь...
— Так... Потому что скоро уеду. В другую школу пойду. А мы с тобой... Ну, все же два года в одном классе. Хоть не на одной парте, а все равно почти рядом.
Серега кивнул: понятно, мол. Подумал. И протянул монету обратно.
— Бери насовсем.
— Правда?
— Ага. Мне она по фигу, я ее тогда случайно... нашел. А тебе... Ну, вроде как память.

Вскоре мы переехали на улицу Нагорную. Это было далеко от Смоленской. И прежняя жизнь отодвинулась, стала казаться давней. Заслонили ее другой дом, большая школа-семилетка, новые знакомства.
И оказалось, что даже для большой дружбы расстояния ставят барьер.
Конечно, я часто вспоминал Володьку и даже раза два приходил к нему. И мы были рады друг другу. Но сам он у меня на Нагорной ни разу не появился. А время бежало быстро. И постепенно мы стали друг для друга — прошлым.
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Потом, казалось бы, появилась возможность восстановить нашу дружбу: через два года мы перебрались с Нагорной на улицу Грибоедова, а она совсем недалеко от Смоленской.
По дороге в школу и обратно я теперь часто ходил мимо володькиного дома. Но зайти к нему так и не решился. То время, в котором мы не виделись, казалось мне громадным. Оно, это время, отделило меня от Володьки и вообще от той жизни, когда я был третьеклассником начальной школы номер девятнадцать. И от Галки с Лилькой отделило, к ним я тоже не заглядывал.
Впрочем, с Володькой мы несколько раз встречались — прямо на улице. Ну... и ничего. Поздороваемся, поговорим о том, о сем и разойдемся. Володька смотрел, как и прежде, открыто и ласково, но словно... издалека, что ли. Наверно, тоже из той давней поры, когда мы были вместе.
А потом я узнал, что Володька куда-то уехал. Насовсем. И больше ничего мне о нем неизвестно.
Зато недавно я видел Володьку во сне.
Сон был длинный, подробный, ну прямо кино. Только такое кино, где я не в зале, а как бы внутри экрана.
Я видел, что мы с Володькой живем в небольшом, уютном таком пионерском лагере. Даже название помню — почему-то „Бобренок". Это слово на ленточках наших бескозырок.
Да, мы все тут носим голубые бескозырки и белую пионерскую форму, словно в Артеке или где-то еще на Юге. Но „Бобренок" вовсе не у моря. Он на краю бревенчатой деревни, недалеко от смешанного — ели да березы — леса, которым поросли пологие склоны. Скорее всего, здесь отроги Уральских гор.
Мне и Володьке уже не девять лет, как на Смоленской, а двенадцать-тринадцать. К тому же, мы в разных отрядах. И поэтому за всю смену ни разу не подошли друг к другу. Даже не здоровались, когда сталкивались на лагерных дорожках. В этом не было ни вражды, ни отчужденности, скорее -стеснительность и виноватость за угасшую дружбу. Или даже сомнение. „Может, это и не Володька", —думал я. А он думал, наверно: „Вдруг это не Славка?"
Во сне я помнил все, что было в лагерной смене, но само действие сна разворачивалось, когда эта смена почти закончилась. В последний день.
День выдался хлопотливым: бегали ребята, суетились вожатые — все готовились к заключительной линейке и прощальному костру. Завтра утром должны были приехать автобусы.
Я почему-то ни в чем не участвовал. В этакой рассеянной грусти бродил вдоль лагерного забора. Я смутно чувствовал, что это не первое мое детство, что когда-то я был уже большим, а потом как-то незаметно опять стал шестиклассником. Но эта догадка не удивляла и не тревожила меня: то, что случилось, я воспринимал как закономерность. Было только печально от того, что смена кончается и как все сложится дальше — непонятно (может, опять стану большим?)
Вот здесь-то и подошел Володька. Сказал как ни в чем не бывало:
— Пойдём побродим вдвоем. А то за всю смену ни разу даже не поговорили.
Конечно, это был он! Со знакомыми серыми лучистыми глазами, с косой светлой челкой, со знакомой родинкой на мочке уха. С ласковой полуулыбкой и всегдашним пониманием во взгляде. Подросший, но все равно самый что ни на есть Володька.
Я тихо обрадовался. И мы пошли по краю деревни, потом через мелкий березняк, в котором прятались темные приземистые сараи. Тропинка вела в гору. Она была натоптанная, широкая, мы шагали рядом, касаясь друг друга локтями. Шли и молчали. Но молчание наше не было тяжким и неловким. Была в нем спокойная радость от того, что мы вместе.
Володька шел опустив голову и теребил конец галстука. Я заметил, что галстук у него не красный, как у всех, а снежно-белый. Наяву это была вещь немыслимая, но во сне такая деталь ничуть не удивляла.
Мы достигли пологого, поросшего пушистым белоцветом перевала и под горой увидели село. А может, и городок. С зелеными переулками, столетними тополями, домами в один-два этажа и колокольнями.
Здесь впервые шевельнулось во мне беспокойство. Или предчувствие какое-то.
— Ох, я и не знал, что здесь... такое. Думал, кроме нашей деревни, близко и жилья нет.
— Это Горохов, — понимающе отозвался Володька. — Про него мало кто знает. Лишь некоторые...
Было непонятно: как это „лишь некоторые" знают про такой довольно крупный населенный пункт? Но спросить я не решился. Потому что в Володькиных словах почувствовал некий намек.
Мы пошли по переулкам. У заборов густо подымались лопухи, а в канавах цвели кашки и солнечные лютики. Редкие прохожие — все больше старики да бабки — смотрели на нас молча и несердито.
Дома были как в нашей Тюмени. Чаще деревянные, с палисадниками, а иногда — кирпичные двухэтажные особнячки. Старые, обшарпанные. Обыкновенные. Но сквозь эту обыкновенность невидимо проступало что-то иное. То готика старых замков, то округлая мощь древних бастионов. Не было в этом никакой угрозы, но опять чувствовался непонятный намек.
Некоторое время рядом с нами шла большая кудлатая собака. Буквально впритирку ко мне шла. Такая настоящая — ну, совершенно как наяву. Я ногой ощущал ее пыльную теплую шерсть с колючками и видел в глазах блестящие точки.
Потом собака убежала, а Володька спросил:
— Ты теперь уже не боишься незнакомых барбосов?
— Не-а! — отозвался в без обиды. Потому что спросил он совсем не насмешливо.
Мы вышли на широкую улицу — с одной стороны кирпичные магазинчики и одноэтажная аптека, с другой — длинная, сколоченная из жердей изгородь. На верхней жерди сидел золотоволосый нестриженный мальчишка лет семи-восьми. Он был в красных трусиках, в перемазанной белой майке и — вот чудак! — в растоптанных подшитых валенках. Мы ему ничего не сказали, и он тоже ничего не сказал нам. Но хитро посматривал, пока мы шли мимо. А потом быстро, почти украдкой, помахал немытой ладошкой.
И сейчас мне приходит на память стишок, который сочинился прямо там, во сне, на улице городка Горохова.
 
Тихая картина —
Городок старинный, 
У косых заборов — 
Козы да репей.

Игорек Горохов —
Этакая кроха — 
На забор уселся, 
Словно воробей.

Сами мы не знаем, 
Далеко ль шагаем. 
Где дорога наша 
Ляжет по Земле?

И совсем неплохо, 
Что малыш Горохов 
С шаткого забора 
Помахал нам вслед...



Почему „Игорек Горохов"? Ну, фамилия, видимо, по названию городка. А имя неизвестно откуда...
Когда прошли квартал, Володька сказал:
— Ты ведь его знаешь, этого воробушка.
И я вспомнил. Это тот второклассник, которого зимой увидел я на улице Первомайской. Его, опоздавшего на урок, не пустили в школу. И я, чтобы утешить беднягу, подарил ему маленький талисман — картонный елочный месяц.
Но тогда я не знал, что он — Игорек...
Мы с Володькой вышли на круглую, поросшую белоцветом площадь. По краям ее стояли две церкви и пожарное депо с каланчой, украшенной деревянными узорами. Каланча и колокольни подымались очень высоко и словно сходились в зените, над нашими головами.
Здесь же стоял еще один дом. Тоже похожий на церковь, только без башен. Нижний этаж у него был подвальный, верхние края окошек — на уровне земли. Перед окнами были вырыты углубления, изнутри облицованные кирпичами. Мы заглянули — там стояла темная, но прозрачная вода.
— В подвале тайная библиотека, — вполголоса сказал Володька. — Пойдем?
Я не спросил: зачем? Раз Володька сказал, значит, надо. Для того мы сюда и шли.
Мы оставили на кирпичном поребрике сандалии и носки. Спустили ноги в яму, потом повисли на руках, цепляясь за кирпичи, спрыгнули. Воды оказалось по колено. Теплая, словно кипяченая. И какая-то плотная.
Раздвигая эту воду ногами, мы подошли к окну с выбитыми стеклами. — Лезем?
— Ага...
Мне было жутковато, один я ни за что не полез бы в таинственный подвал. Но Володька был рядом. К тому же, в сюжете сна явно была пружина, закрученная нужным образом. Она и давала событиям ход.
Мы оказались в темном помещении — неожиданно сухом и просторном. Постояли, держась за руки и привыкая к сумраку. Скоро стали видны этажи полок с косо стоящими книгами — большими и явно старинными. Но Володьку интересовали не книги. Он знал заранее, зачем сюда шел. Он подвел меня к стеллажу и с нижней полки взял сверную в трубку бумагу.
— Вот... нашел... — шепот его разнесся по подвалу.
— Что это? Карта? — спросил я. Таким же шепотом.
— Нет. Чертеж велосипеда. Нашего. Помнишь?
Я помнил. Но не понимал.
— Теперь он уже не такой. Вот... — И бумага с шелестом развернулась.
Словно по заказу пробился в подвальное окно широкий пыльный луч. В этом свете я увидел, что чертеж— синий и звездный. Это было похоже на карту неба, где из лучистых светил составлено крупное созвездие. Звезды соединялись белыми линиями, которые образовывали рисунок велосипеда.
— Ну вот, — вздохнул Володька. — Теперь на нем можно хоть куда.
— Куда „хоть куда"? — спросил я, ощутив нервный холодок. И намек опять шевельнулся во мне.
Володька не ответил, словно боялся чем-то огорчить меня.
Мы торопливо выбрались на улицу, сели на кирпичный поребрик, ограждавший окно подвала. Володька стал смотреть в трубу. Я не удивился, увидев, что она теперь не бумажная, а медная, раздвижная. Подзорная.
— Вовка, можно я тоже гляну?
— Глянь. Пока еще можно, — сказал Володька непонятно. И я не решился посмотреть в окуляр. Взял трубу и положил на колени. Желтый металл был тяжелый и очень холодный. Пахло от трубы медной окисью. (А еще говорят, что не бывает в снах ни ощущений, ни цвета, ни запахов!)
— Ну что же ты, — мягко сказал Володька. — Смотри. Вон туда. Там уже виден поезд.
Я поднял трубу. Между церковью и пожарным депо начиналась длинная прямая улица. В конце ее увидел я приближенную трубой железнодорожную насыпь. На ней пускал пар и двигал шатунами крошечный, словно игрушка, паровоз. Очень еще далекий. За ним тянулись зеленые вагончики.
— Значит, скоро уедешь? — с печалью понял я.
Володька, не глядя на меня, кивнул.
Я сказал не то, что хотел:
— А как же линейка в лагере? Тебе попадет.
Володька чуть улыбнулся:
— Теперь не все ли равно?...
От сидел в метре от меня. Опустил голову, шевелил пальцами босых ног и травинкой трогал на листе подорожника божью коровку.
„Божья коровка, улети на небо..." — вспомнилась мне присказка, которую знают все ребята (и Том Сойер знал). Я посмотрел на Володьку сбоку: медленно и внимательно. И наконец понял, что он умер.
Нет, не сейчас он умер, а уже какое-то время назад. Скорее всего, еще до лагеря. Он вовсе не был похож ни на мертвеца, ни на призрак — почти обыкновенный Володька. Но... именно почти. Была в нем чуть заметная, осторожная отстраненность, словно он боялся испугать меня. И еще — что-то похожее на невидимое свечение. Какая-то особая ясность в облике (несмотря на растрепанную челку, мятую рубашку, испачканные штаны и перемазанные кирпичной пылью ноги). Теперь слова „светлый мальчик" подходили ему больше, чем когда-то.
Да, сейчас я видел, что он из другого мира, не здешний. Но ничуть не боялся. Появилась только теплая такая грусть. Но в то же время и радость: от понимания, что жизнь человеческая не кончается после того, что мы называем смертью...
И все же Володька был, вот он — осязаемый, близкий. Он встал. Посмотрел в яму у подвального окна. Улыбнулся:
— Похоже на бассейн фонтана. Да?
— Да... немного, — неуверенно отозвался я.
— Давай бросим туда по денежке. Такая примета.
— Чтобы снова встретиться? — обрадовался я.
— Нет, — вздохнул он. — Чтобы не забыть...
Я послушно пошарил в карманах парусиновых штанов, но там было пусто.
Володька торопливо указал:
— У меня есть. Как .раз две.
Я вдруг подумал, что он достанет из кармана старинные двухкопеечные монеты — те, что я нашел в старухином саду. Но у Володьки на ладони оказалась пара обыкновенных пятнашек.
Мы бросили одновременно. Вода вздрогнула. Две белые денежки были хорошо видны на кирпичном дне.
— Пойдем, — шепнул Володька. И взял меня за плечо. Хотя он и умер, ладонь у него была теплая.
Мы пошли по улице, ведущей к насыпи. Володька не убирал руку с моего плеча. Я смотрел под ноги, но вдруг ощутил Володькину улыбку. Он спросил:
— А зачем ты написал в своей повести, что хотел отдать польскую монету Сереге Тонкошееву? И что он тебе ее подарил...
Я сбил шаг. Спрашивать „откуда ты знаешь", не имело смысла.
— Ну... а что такого? — пробубнил я пристыженно.
— Ведь по правде-то этого не было.
— Я правда хотел отдать! Даже в школу принес! Но Серега в тот день не пришел. Его тогда опять за что-то исключили на неделю.
— Вот так бы и написал, — мягко сказал Володька.
— Но я же... Ты думаешь, я хотел показать себя лучше, чем есть? Просто... Я же не биографию писал, а повесть. И хотелось, чтобы как интереснее. Ну, законченный сюжет.
— Тогда другое дело, — отозвался Володька. Вроде бы примирительно, однако и с усмешкой.
Я проговорил тихо и потерянно:
— Зато я... Игорьку елочный месяц подарил... Свой любимый...
Володька ладонью ласково надавил мне на плечо:
— Что ты оправдываешься? Я же просто так спросил.
За то, что я наполовину сочинил историю со старухой, он меня не упрекнул. Наверно, не догадался... И про полено...
Мы вышли к насыпи и по крутой лесенке поднялись на деревянную платформу. Пахло нагретыми шпалами.
Шумный паровоз обдал нас горячими запахами смазки, угля и еще чего-то „локомотивного". Потом прошли мимо нас и остановились вагоны.
— Прощай, Славка, — просто и твердо сказал Володька.
Я кивнул. Хотелось плакать. Володька протянул руку, и ладонь его была по-прежнему теплая, прочная. Словно и не умирал, но все равно я знал.
— Прощай, — шепнул я.
Он легко, словно на белых крыльях, взлетел на высокую подножку. В открытом дверном проеме стояла грузная проводница.
— Куда босиком-то? — ворчливо сказала она. Но посторонилась.
То, что у Володьки белый галстук, она не заметила, а вот босые ноги...
— Ох, Вовка! А сандалии-то! Там остались!
Он улыбался, выгладывая из-за проводницы. Откликнулся совсем весело:
— Ну какая теперь разница!
И поезд сразу дернулся, набрал ход. И больше я не видел Володьку. Пыльные вихри, взметнувшиеся от колес, били меня по ногам, в глаз попала соринка. Я тер глаз левым кулаком, а в правом... сжимал подзорную трубу! Володька оставил ее мне!
Но скоро труба начала таять в моей руке. И я понял, что сам сон тает.
Я не хотел, чтобы он уходил! Хотел, чтобы все это вообще оказалось не сном! Я должен был вернуться к подвалу, найти забытую обувь, успеть на линейку... А главное, не должен был потерять надежду опять увидеться с Володькой!
Не может быть, что это сон! Вот же я стою на теплых досках, глаз болит от соринки, а другим глазом я отчетливо вижу растущие между шпал желтые цветы осота. Все настоящее, живое...
Не помогло это цепляние. И сон ушел, оставив меня, взрослого, хворого, утомленного заботами и хлопотами нынешних дней — наедине с самим собой. И со своей памятью.
...Теперь, чтобы оправдаться перед этой памятью, я признаюсь: не было того разговора с Тонкошеевым, когда я покаялся, а он великодушно подарил мне монету. Хотелось мне закончить эту историю поинтереснее, вот и придумал.
Но все остальное — правда! И про старый дом, и про то, как упал от боли, но не пикнул перед Эдькой Рюхиным. И про то, как утопил в ручье начиненное порохом полено...
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Кстати о полене! История на том не закончилась.
В начале следующего года, на зимних каникулах, к нам на новую квартиру пожаловала Галка. В гости. Посмотреть, как мы тут живем, поболтать о прежних временах. Мама ей обрадовалась (история со злополучным червонцем была давно забыта). Я тоже обрадовался.
Мы пили чай у большой елки, под которой пыхтел и возился с ватным Дедом-Морозом Леська.
Галка весело излагала всякие новости про свое житье-бытье. Сообщила, что отцу, возможно, „скостят срок" и „все будет хорошо, если мать снова не засадит его по своей вредности". Не было у Галки нежных чувств к мамаше, что тут поделаешь.
А потом Галка радостно спохватилась:
— Ох, еще новость! Помните соседскую старуху с бельмом? У нее под Новый Год печку разнесло! Взрывом! Старуха до сих пор ходит скорченная от перепуга и все время оглядывается...
Я обалдело мигал.
Как же так? Ведь я же своими руками...
Значит, я перепутал? Взял не то полено?
Нет, не мог я ошибиться. Я это проклятое полено знал до последнего пятнышка на коре!
— Наверно, бабка воровала у кого-нибудь дрова, чтобы сэкономить свои, — рассудила мама. — А хозяева начинили полено порохом. Так иногда делают, чтобы проучить жуликов.
Только это и оставалось думать.
А еще — то, что судьба оказалась справедлива и все-таки отплатила ведьме за меня. Причем отплатила по строго отмерянной норме — так, как мы с Володькой и хотели.
Таким образом, история с ведьмой получила закономерный конец. И я думал, что старуха после этого навсегда уйдет из моей памяти.
Но я ошибся.
Старуха после еще не раз являлась ко мне (и правда, словно графиня к Германну). И в нехороших воспоминаниях, и в снах. Не хотела, чтобы я забыл о ней. Иногда она даже возникала в книжках, которые я писал. Не обязательно в собственном обличье. Иногда — в роли бездушного школьного надзирателя, иногда — в виде хозяина огорода, который изловил перепуганного мальчишку. Порой она превращалась в свирепого папашу, который считает, что лучшее средство воспитания сына — страдание тела и души. Становилась эта ведьма и чудовищем, которому чужая боль доставляет сладкую радость.
Я отчаянно воевал со всеми этими воплощениями старухи, но всегда она ускользала от окончательной мести.
И сейчас, видимо, ускользнет. Хотя впервые написал я про нее все очень точно. Едва ли взрыв печки принес ей ощутимый вред. Старуха жива, несмотря на то, что прошло с той поры много лет. Она жива, потому что вселилась во множество других злых людей. Их немало вокруг — тех, кто обрекает ребятишек на мучения. Немало пришлось мне их встречать в своей жизни.
И, честно говоря, сейчас я не пожалел бы для этих „старух" не только начиненного порохом полена, но и крепкого фабричного фугаса...
Однако в тот день, когда пришла Галка, я радовался от души. Мне казалось, что ведьма от меня и от всех на свете ушла в прошлое.
А Галка вдруг спросила:
— Можно мне взять у вас книжку Марка Твена? Хоть всего на недельку. Мы с Лилькой так соскучились по Тому и Геку!
Мама вздохнула и посмотрела на меня с многозначительным упреком. Дело в том, что осенью я дал почитать „Тома и Гека“ Юрке Косову — новому своему однокласснику, тот еще кому-то, а этот кто-то другому... И книга „ушла".
— Может, еще вернется... — неуверенно утешила меня Галка.

Книга вернулась через сорок с лишним лет.
Конечно, не та самая, но в точности такая же...
Мы с женой и сыном Алешкой путешествовали на теплоходе „Юрий Андропов" по Волго-Балту. В 1990 году. Неспокойный был год, по радио звучали скандальные политические речи. Но все-таки люди плыли, отдыхали. ..
Через пять суток после отплытия из Москвы теплоход пришел в Ленинград. Наше семейство примыкать к экскурсиям не стало, пошли мы самостоятельно — смотреть город, навещать родственников и знакомых.
Город был замусорен. Дул серый зябкий ветер, гнал вдоль домов и коммерческих киосков обрывки газет, фантики от жвачки и мятые листовки. Неуютно, неприветливо. Не то что при прошлых свиданиях с Ленинградом.
Где-то в центре, кажется, на Литейном проспекте, зашли мы в букинистическую лавку „Академкниги". И вот там-то я увидел на витрине удивительно знакомую, просто родную синюю обложку с отпечатанными полукругом (как на кожухе пароходного гребного колеса) буквами: „Марк Твен".
И стоило это сокровище пятнадцать рублей.
С этой минуты все в Ленинграде стало для меня другим. Словно вдоль пыльных тротуаров зацвели одуванчики — те, что в моем детстве буйно росли по канавам и кюветам на улицах Тюмени.
Я ходил, смотрел, встречался, а главным чувством все равно была радость, что в моей сумке лежит та самая книга.
Вот приду на теплоход, найду укромный уголок, открою сладко знакомые, напечатанные в два столбца страницы... Том, Гек, Бекки, Миссисипи, остров Джексона, таинственная пещера. Кардифская гора. Город Сент-Питерсборо.
Туристическая жизнь все же замотала меня. И остаться наедине с книгой я сумел лишь, когда „Андропов" отошел от речного вокзала и двинулся вверх по течению, к Ладоге.
И вот оно, возвращение в давние годы:
„— Том! .
Никакого ответа.
— Том!
Никакого ответа.
— Куда же он запропастился, этот несносный мальчишка?..."

— Куда ты запропастился? Мы обегали весь пароход! — Это подошли жена и сын. — Пойдем в бар. Там твое любимое пиво...
— Потом.
И я опять остался с книгой. На кормовой палубе, где надстройка защищала от ветра.
А неподалеку шумная толпа туристов устроила что-то вроде митинга: правильно или нет, что Ленинград хотят переименовать в Санкт-Петербург?
Я не знал, правильно это или нет. Вроде бы, с исторической точки зрения справедливо. А с другой стороны, Ленинград жаль. Столько с этим названием связано... И для всего народа, и для меня. В Ленинграде в пятьдесят девятом я проходил журналистскую практику. Здесь я впервые увидел большие парусные суда — баркентины. Здесь первый раз открылся мне морской простор — гладь Финского залива...
А впрочем, переименовывайте... Не так уж это важно... Многим это придется по душе... И мой отчим, Артур Сергеевич, очень бы порадовался. Он всегда был большим любителем старины. Правда, отчима давно уже нет на свете. Он умер в шестьдесят четвертом году, седьмого ноября, когда по радио играли праздничные марши, а мой младший брат ушел на демонстрацию.
А я тогда жил в Свердловске...
Я приехал в Тюмень в тот же вечер. И впервые в жизни испытал горькие тяготы похоронных дел.
Похоронили отчима на рекой Турой, на старом Парфеновском кладбище. Был совсем зимний, даже морозный день.
Когда зарыли могилу, я над холмиком выстрелил из старой „тулки“ отчима, из обоих стволов. В память об охотнике и путешественнике, знавшем нелегкую жизнь в сибирских лесах и тундре. То ли патроны отсырели, то ли сильный холод был виноват — ружье хлопнуло слабо, почти неслышно. А когда я опустил стволы, из них покатились в снег дробинки — словно свинцовые слезы.
Ну и ладно, что негромко. Пусть. Не в этом дело.
На следующий день я опять приехал на кладбище, купил в конторе жестяной номер для регистрации. Он был очень похож на велосипедный, только сверху выдавлено прессом не „велосипед", а „могила“.
На тропинках намело сугробы, я пробирался к могиле чуть не по пояс в снегу. Прибил номер к подножию деревянного красного обелиска. Я думал, что могила с номером будет сохраннее.
Несмотря на номер, время не сохранило могилу отчима.
Мама с братом весной переехали в Свердловск. Много лет потом они и я не были в Тюмени. На кладбище иногда ходил дядя Боря, он жаловался в письмах, что разыскивать могилу становится все труднее: кладбище закрыли, оно зарастало. В последний свой приход дядя Боря могилу уже не нашел, устал, заблудился.
И я не нашел, когда наконец приехал на Парфеновское кладбище. Помнил, что место недалеко от овражка, тянувшегося до реки, среди берез и пустых кустов. Но овражек теперь скрыт сплошными зарослями, холмики сравнялись с землей, ни крестов, ни обелисков. И я положил цветы у чуть заметной кладбищенской тропинки, в траву. Все равно отчим где-то в этой земле. Мир его праху.
А помочь найти могилу, вспомнить, показать уже никто не может. И дяди Бори уже нет... Многих нет, о ком написано в этой повести...
Но есть город Сент-Питерсборо.
И вот его-то уж ни в коем случае нельзя переименовать в Санкт-Петербург! Нельзя, а то он исчезнет с лица Земли. Из памяти многих людей.
А пока он по-прежнему зеленеет на берегу могучей старой Миссисипи, на которой пыхтят колесные пароходы. Славный такой городок, где Том и я, Володька и Гек, Бекки -и Галка с Лилькой по-прежнему устраиваем в заросших переулках игры в разбойников и запускаем над речными откосами трепещущих бумажных змеев. А маленький Игорек Горохов сидит на изгороди, хитро поглядывает на нас и болтает растоптанными валенками.
Хотя, если говорить по правде, на берегах Миссисипи никогда не носили валенок. Ни зимой, ни тем более летом.
Но это не так уж важно. Вернее, совсем не важно. Верно, Игорек?

Николай Осянин
ШКАТУЛКА РЫЦАРЯ


Кипр. 15 июля 1085 года до н. э.

...Уну-Амон, торговец, отправленный Хирхором, верховным жрецом отца богов Амона, в Финикию закупать лес для закладки новой священной барки, с отвращением пил горькое кипрское пиво и время от времени молитвенно складывал руки на груди, при этом его круглая, . коротко стриженная голова непроизвольно дергалась — следствие раны, полученной в стычке с разбойниками где-то под Танисом. Сирийское море набегало на плоские песчаные берега, занимало все окна деревянного дворца и весь горизонт, нагоняло тоску своим смутным немолчным гулом.
Уну-Амон, торговец, доверенный человек Хирхора, был пьян. „Я брожу по улицам, от меня несет пивом, — горько думал он. — Запах пива отдаляет от меня людей и отдает мою душу на погибель. Я подобен сломанному рулю, наосу без бога, дому без хлеба и с шатающейся стеной. Люди бегут от меня, мой вид наносит им раны. Удались от пива, несчастный Уну-Амон, забудь про горький напиток тилку!..."
Так он думал, пил пиво и клял судьбу.
„Я научился страдать, — клял он судьбу. — Я научился петь под флейту и под аккомпанемент гуслей. Я научился сидеть с девицами, умащенный, с гирляндой на шее. Я колочу себя по жирному животу, переваливаюсь, как гусь, а потом падаю в грязь... “
Уну-Амон страдал.
Снабженный идолом Амона путевого и верительными грамотами к Смендесу, захватившему власть над севером Египта и назвавшемуся гордо Несубанебдедом, Уну-Амон давно не имел ни указанных грамот, ни идола. Египет, ввергнутый в смуту, пугал его. Разбойники на море и разбойники на суше пугали его. Пугали мор, болезни, пустыни, внезапные смерчи над тихими островами и водяные столбы, разрущающиеся над прибрежными скалами.
Поставив перед собой тяжелую шкатулку, отнятую у какого-то филистимлянина из Дора вместе с мешком серебра, Уну-Амон громко заплакал. Буря прибила его корабль к Кипру. Уну-Амона хотели убить. Он с трудом нашел в свите царицы Хатибы человека, понимающего речь египтян. „Вот, царица, — сказал через этого человека Уну-Амон, — я слышал в Фивах, граде Амона, что все всегда творят на свете неправду, только на Крите — нет. Но теперь я вижу, на Крите неправда тоже творится ежедневно, а может и ежечасно...“
Удивленная царица Хатиба сказала: „Расскажи".
Уну-Амос рассказал.
Хирхор, верховный жрец отца богов Амона, отправил его в Финикию, Он, Уну-Амон, снабженный идолом Амона путевого и верительными грамотами, был хорошо принят Смендесом, назвавшимся Несубанебдедом, и в Танисе сел на корабль, чтобы плыть в Дор, где осели филистимляне Джаккара. Здесь царь Бадиль совсем хорошо npuusui Уну-Амона, но несчастного египтянина обокрал собственный матрос — он унес деньги, предназначенные для путешествия, и унес деньги, доверенные Уну-Амону для передачи в Сирии. В отчаянии Уну-Амон пожаловался царю Бадилю, но не получил никакой помощи, ибо вором был его человек, а не туземец. Уну-Амон, плача, уехал в Тир, а затем в Библ На свое счастье он встретил в пути некоего филистимлянина из Дора и, восстанавливая справедливость, творя то, что подсказал ему сердечно наставляющий его великий Амой, отнял у филистимлянина мешок с тридцатью сиклями серебра, оправдывая себя тем, что у него в Доре украли столько же. Царь Библа Закарбаал, узнав о появлении египтянина, заставил Уну-Амона девятнадцать дней сидеть на корабле в гавани, не пускал его на берег и даже ежедневно посылал приказания удалиться, Но на двадцатый день, когда Закарбаал приносил жертвы своим богам, одно справедливое божество схватило главного помощника царя Закарбаала и заставило его плясать, выкрикивая при этом: „Пусть приведут Уну-Амона! Пусть приведут египтянина Уну-Амона! Пусть предстанет перед царем Библа посланник отца богов бога Амона!"
Уну-Амона доставили к царю.
Царь Закарбаал сидел в верхней комнате деревянного дворца, спиной к окну, так что за его спиной разбивались нескончаемые, как жизнь, волны Сирийского моря. „Я прибыл за лесом для закладки новой священной барки Амона-Ра, отца богов, — сказал Уну-Амон. — Твой отец давал фараонам лес, твой дед давал, и ты дашь.“
Царь Закарбаал усмехнулся. Он сказал: „Это верно, мой отец давал фараонам лес, и мой дед давал. По фараоны всегда платили за лес, так сказано в книгах. Писцы говорят, фараоны всегда платили за лес..."
Царь Закарбаал усмехнулся и добавил: „Если бы царь Египта был и моим царем, он бы не стал посылать серебро, не стал посылать золото, он бы просто сказал — выполняй повеления великого Амона! Я не слуга тебе, как не слуга тому, кто тебя послал. Стоит мне закричать к Ливану и небо откроется и бревна будут лежать на берегу моря. Но писцы говорят: фараоны платят за лес. Разве не так, жалкий червь?"
„Ты заставил девятнадцать дней ждать на рейде самого Амона-Ра, царя и отца богов, — смиренно, но твердо ответил Уну-Амон. — Я дам тебе серебро, я дам тебе ценности, которые придутся тебе по вкусу, но прикажи рубить лес..."
И добавил негромко: „Лев свое возьмет..."
Царь Закарбаал долго думал, потом кивнул. Он взял египетское золото, взял серебро, запасы полотна и папируса и приказал грузить корабль египтянина лесом. Правда, на прощание он сказал: „Не испытывай, жалкий червь, еще раз ужасов моря. Если ты еще раз попадешь в Библ, я поступлю с тобой так, как поступил с послами фараона Рамсеса, которые провели здесь семнадцать лет и умерли в одиночестве".
И спросил: „Показать тебе их могилы?"
Уну-Амон отказался. Он сказал: „Лучше поставь памятную доску о своих заслугах перед Амоном. Пусть последующие послы из Египта чтут твое имя, и пусть сам ты всегда можешь получить воду на Западе, подобно богам, находящимся там."
Уну-Амон простился с Закарбаалом и собрался отчалить, но в этот момент в гавань вошли корабли джаккарцев, решивших задержать египтянина. Уну-Амон стал плакать. Увидев его слезы, секретарь царя Закарбаала спросил: „В чем дело?" И Уну-Амон ответил: „Видишь птиц, которые дважды спускаются к Египту? Они всегда достигают цели, а я сколько времени должен сидеть в Библе покинутым? Эти люди на кораблях пришли обидеть меня".
Утешая Уну-Амоиа, царь Библа послал ему два сосуда с вином, барана и египтянку Тентнут, которая пела у него при дворе. „Ешь, пей и не унывай“, — передал он Уну-Амону и корабль египтянина, наконец, отчалил. Джаккарцы его не преследовали, зато буря пригнала корабль к Кипру.
Поставив перед собой шкатулку, найденную в мешке ограбленного им филистимлянина, Уну-Амон пьяно заплакал и медленно опустил палец на некий алый кружок, единственное украшение странной металлической шкатулки, не имеющей никаких внешних замков или запоров. Шкатулка поблескивала как медная, но была тяжела. Не как медная, и даже не как золотая, а еще тяжелее. Уну-Амон надеялся, что в шкатулке лежит большое богатство. Если это так, подумал он, я выкуплю у царицы Хатибы корабль и доставлю Хирхору лес для закладки священной барки.
„Я смраден, я пьян, я нечист... — бормотал про себя Уну-Амон. — Пусть Амон-Ра, отец богов, пожалеет несчастного путешественника, пусть он вознаградит мое терпение большим богатством. Я был послан в Финикию, я приобрел лес для закладки священной барки. Неужели великий Амон-Ра, отец богов, не подарит мне большое сокровище?..."
Истец египтянина коснулся алого пятна, как бы даже мягко продавил металлическую крышку, как бы даже на мгновение погрузился в металл, но, понятно, так лишь казалось, хотя Уну-Амон сразу почувствовал: вот что-то произошло. Не могли птицы.запеть — в комнате была пусто, а за окнами ревело, разбиваясь на песках, Сирийское море. Не могла лопнуть . туго натянутая струна^. ничего такого в комнате не было. Но что-то произошло, звук странный раздался... Он не заглушил морского прибоя, но раздался, раздался рядом и Уну-Амон жадно протянул вперед руки: сейчас шкатулка раскроется! Но про филистимлян не Зря говорят: если филистимлянин не вор, то уж грабитель, а если он не грабитель, то уж точно вор!..
Шкатулка, темная, отсвечивающая как медная, тяжелая больше, чем если бы ее выковали, из золота, странная, неведомо кому принадлежавшая до того, как попала в нечистые руки филистимлянина, эта шкатулка вдруг просветлела, на глазах превращаясь в нечто стеклянистое, полупрозрачное, не теряя, впрочем, при этом формы... Наверное, и содержимое шкатулки становилось невидимым или хотя бы прозрачным, потому что изумленный Уну-Амон ничего больше не увидел, кроме смутного, неясно поблескивающего тумана
А потом и туман исчез.

Глава I. „НЕГР, РУМЯНЫЙ С МОРОЗА..."
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Человек под аркой показался Шурику знакомым. Лида Шурик не рассмотрел, но характерная сутулость, потертый плащ, затасканная, потерявшая вид кепка... Ерунда, конечно. Не встречал этого человека Шурик. Обычный бич на случайных заработках. Наняли на улице, таскает с другими бичами мебель...
Трое, автоматически отметил Шурик. Мужичонка в плаще похож на Данильцына — проходил такой по делу Ларина (кража мебели), было бы смешно узнать, что Данильцын, отсидев, сразу вышел на свой нескучный промысел.
Закурив, Шурик прошел в последний подъезд. Заберу у Роальда отпускные и уеду. Подальше от Города, от лже-Данильцына, даже от Роальда. И уж в любом случае от Леры. „Тебя скоро убьют, — сказала Лера, забирая свои вещи. — Сейчас каждое дерьмо таскает в карманах нож или пушку, а ты работаешь именно среди дерьма. На помойке работаешь, на городской свалке. Не хочу остаться вдовой человека, работавшего на помойке!"
И ушла.
„Правильно сделала, — оценил поступок Леры Роальд, человек, которого даже привокзальные грузчики держали за грубого. — Работаешь ты в дерьме, на помойке, потому и от оружия зря отказываешься. Лера права, однажды тебя убьют. Зачем ей жить вдовой дурака?"
И добавил, подумав:
„Привыкай к оружию. Хочешь быть профессионалом, привыкай."
Шурик отмахнулся.
Пистолет Макарова, зарегистрированный на имя Шурика, хранился у Роальда. Отказывался от оружия Шурик не просто так. Он знал себя. Сострадание и ненависть — сильные штуки. Если не хватает сил на то и другое, надо сознательно выбрать одно. Шурик не всегда доверял себе в ярости. Боялся. Предпочитал пока обходиться без оружия. Его даже не интересовало, где хранится его ПМ — не в шкафу же, занимающем самый просторный угол частного сыскного бюро, основанного Роальдом? В этом шкафу лежали бумаги и карты...
А где, действительно, хранит оружие Роальд?
Стоял в бюро стол, стояли, конечно, стулья. Вызывающе торчала рогатая вешалка для верхней одежды, сейчас промокшие под утренним дождем плащ и шляпа Роальда болтались на ней как повесившееся чучело, на широких подоконниках валялись газеты, тем не менее, когда Роальд находился в бюро, комната не казалось неприбранной или запущенной. Роальд умел заполнить комнату жизнью. Стулья, по дешевке купленные у разорившегося СП „Альт", угрюмый кожаный диван времен хрущевской оттепели, длинные полки со справочниками — был в этом некоторый шарм, бюро казалось консульством или посольством, правда, консульством или посольством государства, воющего со всеми окружающими его странами и народами. Стоял в бюро и сейф — примитивный стальной куб, не способный удержать не то что там ценностей, но даже обыкновенны» слухов. Впрочем, именно слухи трудней всего удержать... Все документы, связанные с делами возглавляемого им бюро, Роальд предпочитал хранить в своей голове, по крайней мере многие так думали. Даже Шурик не подозревал о существовании мощного компьютера, установленного в квартире Роальда. Кстати, у Роальда Шурик никогда не бывал! Если Роальда шлепнут, не раз приходило ему в голову, контору придется прикрыть.
Обычно немногословный, время от времени Роальд разражался непонятными цитатами. Скорее всего, услышанными от Врача. Некто Леня Врач, давний друг Роальда, иногда наезжал в контору. Жил он в городке Т., носил подчеркнуто демократичный костюм, часто вообще без галстука, и, по мнению Шурика, был чокнутым.
„Графиня хупалась в мирюзовой ванне, а злостный зирпич падал с карниза..."
Сперва Шурик думал, таких выражений Роальд нахватался в пограничных библиотечках, когда служил на Курилах, чего только не найдешь в этих библиотечках, но Роальд как-то не укладывался в представление о читающем человеке. Нет, нет, Леня Врач, конечно. Это он, появляясь в конторе, мог воздеть над головой длинные руки: „В горницу вошел негр, румяный с мороза!"
К черту! Получу деньги и уеду! Надоели сумасшедшие, кем бы они ни были...
Шурик вошел в бюро и запер за собой дверь. Роальд на мгновение приподнял большую голову:
— „В горницу вошел негр, румяный с мороза..."
Еще бы! Что он еще мог сказать Шурику?.. Ладно... Негр так негр, румяный так румяный. Через несколько часов он, Шурик, будет смотреть на мир из окна вагона и пить баночное баварское пиво.
— Я в отпуске, — на всякий случай предупредил он Роальда.
— Ну! — удивился Роальд, впрочем, без особого интереса. — С какого числа?
Серые, крупные, холодные навылет глаза Роальда не отрывались от топографической карты, разостланной перед ним на столе.
— С тринадцатого.
— Дерьмовое число, — Роальд оторвался от карты, хмыкнул и неодобрительно покосился на Шурика. — Пойдешь с шестнадцатого...
И окончательно оторвался от карты:
— С шестнадцатого хоть в Марий Эл.
— Это в Африке? — глупо спросил Шурик.
— В России. — Таким тоном обычно подчеркивают интеллектуальную несостоятельность собеседника..
— Да ну? — не поверил Шурик. — Район такой?
— Республика.
— Богатая?
— Скорее молодая.
— И что там у них есть?
— Все, что полагается молодой республике, — пожал плечами Роальд. — Флаг, герб, гимн.
— А леса?
— Лесов нет. Свели. .
— А озера? Горы? Моря?
— Брось! Многого хочешь. Гимн есть, флаги пошиты, герб имеется. Что еще надо?
— Не поеду. В Марий Эл не поеду. Даже с шестнадцатого не поеду. И не финти, Роальд, я в отпуске!
— Поздравляю, — сказал Роальд. — Взгляни сюда. — И ткнул пальцем в красный кружок на карте: — Бывал в Т.?
Шурик настороженно усмехнулся.
Именно в Т. (где, кстати, жил Леня Врач) Шурик когда-то закончил школу (с определенными трудностями), работал в вагонном депо (электросварщиком, много ума не надо), потом поступил в железнодорожный техникум (помогла тетка, входившая в приемную комиссию). Ничего хорошего из учебы в техникуме не получилось, в таких городках, как Т., молодые люди быстро набираются активного негативного опыта. Правда, Шурику повезло: со второго курса его забрали в армию. Сержант Инфантьев, внимательно изучив нагловато-доверчивую физиономию Шурика, сразу проникся к нему симпатией: чуть ли не на полковом знамени сержант поклялся сделать из Шурика человека.
И слово свое сдержал.
Работа в милиции, заочный юрфак, перевод в частное сыскное бюро Роальда... Мозги у Шурика были, бицепсы он еще в армии накачал. Правда, на силовые акции Роальд предпочитал отправлять Сашку Скокова или Сашку Вельша. Где Скоков работал до сыскного бюро никто не знал, но все в общем догадывались, а Сашка Вельш был просто здоровый добродушный немец, нисколько не любопытный и умеющий держать язык за зубами. Иногда в паре с Вельшем работал Коля Ежов, про которого не без гордости говорили — это не Абакумов! В местном райотделе милиции служил лейтенант Абакумов, его глупости были у всех на виду. Вот и говорили с гордостью: Ежов это не Абакумов! Молчалив Коля был как Вельш. Роальда это устраивало.
— Бывал в Т.?
Шурик обиделся:
— Я в Т. техникум мог закончить. Сейчас бы водил поезда, получал хорошие деньги, и в отпуск строго по графику.
Роальд грубо хмыкнул:
— В Т . тебе три статьи светили. Это по меньшей мере. Я глубоко не копал.
Шурик совсем обиделся:
— Роальд, я два года не отдыхал, От меня Лерка ушла. У меня плечо выбито. Разве я не пашу, как вол?
— Пашешь, — вынужденно согласился Роальд. — Только голос у тебя злой. Ты прости всех, тебе станет легче.
— Как это? — не понял Шурик. — Как это простить всех?
— А так, — грубо хмыкнул Роальд. — Дали тебе по морде — прости, не копи злость. Все равно кому-то должны были дать по морде. — Роальд, без сомнения, перелагал идеи Лени Врача. — Хулиганье всегда хулиганье. Злиться на них? Да у тебя и без того рожа перекошенная. Прости всех! Поймай ублюдка, сдай куда нужно, и прости. Вот увидишь, у тебя жизнь изменится.
Шурик оторопел:
— Всех простить? Это что ж, и Соловья простить? Костю-Пузу простить?
— Поймай и прости, — грубо сказал Роальд.
— Как это — поймай? — до Шурика что-то дошло. — Разве Соловей не в зрне?
Банду Соловья (он же Соловей, он же Костя-Пуза) они взяли в прошлом году. В перестрелке (Соловей всегда. пользовался оружием) ранили Сашку Скокова. Сам Соловей (на пальцах левой руки татуировка — Костя, на пальцах правой соответственно — Пуза ; в зоне какой-то грамотей колол) хорошо повалял в картофельной ботве Шурика, не приди на помощь Роальд, завалял бы в конец, наверное.
— Разве Соловей не в зоне? — повторил Шурик.
— Бежал, скотина, — просто объяснил Роальд и его холодные глаза омрачились. — Всплыл в Т., с обрезом, и обрез этот уже стрелял. Но ты в Т. отправишься не за Костей-Пузой.
— Я в отпуске, — быстро сказал Шурик.
— С шестнадцатого, — быстро поправил Роальд.
— Почему с шестнадцатого?
— А работы как раз на три дня. Сегодня уедешь, шестнадцатого вернешься и прямо в Марий Эл,
Шурика передернуло:
— Три дня! Какая это работа — три дня?
Роальд усмехнулся:
— Двойное убийство.
— Двойное убийство? Раскрыть двойное убийство за три дня?!
Роальд опять усмехнулся и усмешка его Шурику не понравилась:
— Не раскрыть... Не допустить третьего.
— Чьи трупы? — еще не соглашаясь, хмуро спросил Шурик.
Роальд ухмыльнулся:
— А трупов нет...
— То есть как нет? 
Роальд объяснил.
Получалось так. ,
В тихом, незаметном прежде железнодорожном городке Т., ныне с головой погрузившемся в диковатую рыночную экономику, жил тихий незаметный бульдозерист Иван Лигуша. Лигушей, кстати, он был вовсе не по прозвищу — получил такую фамилию от отца. Здоровый, как бык, неприхотливый в быту, Лигуша во всем был безотказен — выкопать ров, засыпать ров, снести старое здание, расчистить дорогу, просто помочь соседу... Жил Лигуша одиноко — в частном домике, ни жены, ни детей не имел, всех близких родственников выбило еще в войну, не пил, не курил, не гулял, на работе особым рвением не отличался, правда, и от работы не бегал. Некоторое скудоумие делало его оптимистом. Вот потрясись всю жизнь в кабине бульдозера!.. Но полгода назад с Иваном Лигушей начались странности. Для начала Иван попал под машину. Не под „Запорожец", не под „Москвич", даже не под „Волгу". Попал Лигуша под тяжело груженный КАМАЗ. Крепыш от рождения, бульдозерист выжил, врачи перебрали его по косточкам, но вот с памятью получилась какая-то чепуха: имя, домашний адрес, место работы, имена соседей помнил, но спроси его: „Иван! Ты в прошлом году был в отпуске? А картошку ты посадил в огороде? А что такое самолет помнишь?...", ну и так далее, он, конечно, вспоминал, отвечал даже, но лучше бы, наверное, и не вспоминал. Спросишь, как там нынче в Березовке (он иногда ездил в деревню — за мясом), а он радуется — Рона разлилась! „Река, что ли?“ — „Ага.“ — „Мясо-то хоть привез? Почем там у них?“ Лигуша отмахивался: „У Барбье, как же, допросишься!...“
Непонятные вел речи.
Пристрастился посиживать в кафе „Тайга“ при одноименной гостинице. Раньше, до встречи с КАМАЗом, не пил, а сейчас без проблем — мог большой вес взять за вечер. Глаза блестят, не смотрит ни На кого, а всех видит. Вдруг прогудит: „У Синцова была? Зря ты это..." И женщина, присевшая было выпить чашку кофе, приличная, культурная, умная на вид женщина, ни в чем таком никогда не замешанная, вдруг, поперхнувшись, краснела. Вспыхивала, оставляла недопитый кофе, Бог знает, что Лигуше про нее виделось... Случалось, напрямую мысли читал. Сидит, скажем, напротив Лигуши Матросов, жил неподалеку такой кочегар. Он свое винишко вылакал, ему скушно, он всех не любит, он на Лигушу глаза поднимет — дать бы этому Лигуше в круглое рыло! — а Лигуша уже знает, уже смотрит на него, уже предупреждает: иди-ка домой, вот давай домой иди-ка, только не по Зеленой, на Зеленой тебя, пьяного, оберут. И все такое прочее.
Не каждый такое терпел, но знали, Лигуше можно верить. Он со странностями: помнит то, чего никогда не видел, не помнит того, что окружало его с детских лет, а на первомайскую демонстрацию, было, вышел с портретом Дарвина, правда, если уж сказал тебе — не ходи вечером по Зеленой, пьяного оберут, знали: пойдешь — и оберут тебя, и рожу начистят. Зато потерявшие бумажник или документы, если в том появлялась надобность, напрямую бежали к Лигуше. Вот, дескать, Иван, жизнь-то!... И он ничего, ухмылялся: нет проблем, все путем, нормалек, дескать, поможем, дескать! И указывал — где, у кого искать... Было время, мужики всерьез подозревали — может, Лигуша с кем в сговоре? — но ничем такое не подтверждалось. В конце концов поняли: дар у него такой. В газетах, опять же, писали в то время: одну доярку молнией трахнуло, она стала сквозь стены видеть. А чем тяжелогруженный КАМАЗ хуже молнии?
— Помнишь анекдот? — грубо спросил Роальд. — Мужика несли хоронить, да выронили по дороге, потеряли, грузовик его переехал. Водитель испугался, тайком сплавил труп в озеро, а там браконьеры взрывчаткой рыбу глушили, труп всплыл. Испугались, дело-то в пограничной зоне, бросили несчастного на контрольную полосу, а пограничники заметили и трижды в труп из гранатомета шваркнули. Хирург потом в операционной провел пять часов. Вышел, стянул с рук перчатки, выдохнул устало: „Жить будет!" Считай, это о Лигуше. Не любят его в Т. Одна Анечка Кошкина из библиотеки привечает Лигушу, и то, скорее, по инерции — до встречи с КАМАЗом дружила с ним. Короче, такой человек, как Лигуша, должен был достукаться. И достукался.
— Побили?
— Убили, — грубо уточнил Роальд. — Дважды. И оба раза насмерть.
— Так не бывает, — хмуро возразил Шурик. — Даже природа не может выдать два трупа одного и того же Лигуши.
— А последовательно?
— Это как?
Роальд объяснил.
Анечка Кошкина, библиотекарша, дама не из простых. Маленькая, рыжая, голос сильный, глаза зеленые, болотного цвета и вразлет. Еще до того, как Лигуша побывал под КАМАЗом, она пыталась сделать его св^им мужем. Дело почти удалось, но тут вся эта история. Анечку Лигуша, впрочем, признал, хотя многого не помнил. Понятно, это Анечку раздражало. Чем сильнее она пыталась ускорить естественные, на ее взгляд, события, тем сильнее упирался Лигуша. Может поэтому где-то в мае Анечка заявилась в кафе не одна, а с кавалером. Мордастый наглый придурок, на пальцах левой руки выколото — Костя, на пальцах правой — Пуза. Сечешь? Но разговор правильный, грамотный, это Соловей всегда умел. Он даже из зоны слинял как-то без особого шума. Числится в розыске, а особенно его как бы и не ищут, тоже предмет для размышлений... И, если говорить честно, Соловью сама Анечка была вроде и ни к чему, сидит с ней, а слова для Лигуши роняет, Лигуша тоже в кафе сидел. Свидетели утверждают, добивался Соловей чего-то от Лигуши.
Добивался, правда, не Анечки, грубо добавил Роальд.
И добавил: есть такое предположение. Т. городок небольшой, но старинный. Сколько раз ни горел, чего с ним только ни проделывали, старинных зданий, домов купеческих каменных со стенами толщиною в метр до сих пор много. Когда такие дома ломают, всякое находят. Золотишко находили в кожаных кисетах, документики... Мог и Лигуша в бытность свою бульдозеристом на что-то такое наткнуться. Припрятал находку в укромном месте и позабыл, а Соловей разузнал и напомнил.
— От Анечки разузнал?
Роальд удовлетворенно кивнул. Скорее всего, Кто с Лигушей дружил, кто хотел Лигушу получить в мужья? Кто приперся в кафе с лихим кавалером, который не столько Анечку занимал, сколько договориться хотел о чем-то с Лигушей? И финал опять же... Соловей поет, Соловей глазки строит, у Соловья счастливое будущее в глазах горит, а Лигуша он Лигуша и есть. Иван, короче. Он взял свой вес, а по кругу пустил слух. Вон, дескать, тип сидит, Аньку Кошкину щиплет. Только зря щиплет, щипать ему осталось недолго: в июле сядет, причем надолго сядет, есть за душой у него такое, чтобы надолго сесть... Ну, Соловей и сорвался. Сильно хотел чего-то от Лигуши, долго его терпел, а тут терпение лопнуло. Взрывной тип. Выхватил из-под плаща обрез и пальнул картечью в Лигушу из двух стволов. Это он всегда умел. Когда за Лигушей приехали, пульс у него исчез, давление упало до нуля, зрачки на свет не реагировали. Свезли бывшего бульдозериста в морг. Но помер в ту ночь не он, чуть душу не отдал смотритель — прямо на него выполз из морга Лигуша! Вид несколько встрепанный, но мертвецом такого не назовешь — даже открытые раны почти затянулись. Медики сразу всех начали уверять — такого не может быть, правда, они же уверяют — в медицине все возможно. Короче, Лигуше повезло. Правда, память осталась прежней — дерьмовой, а, может, стала и хуже. Но это даже к лучшему: с Анечкой Лигуша встретился так, будто ничего особенного не произошло. А Соловей, скотина, лег на дно, лежит где-то в Т. с обрезом. Так что, Шурик, учти: обрез в Т., и если он все еще в руках Кости-Пузы, значит, выстрелит. Как в чеховских пьесах, грубо добавил Роальд.
— Ладно, — нахмурился Шурик. — Давай сразу. Что там еще произошло?
Роальд рассказал.
С Анечкой Кошкиной Соловей познакомился в библиотеке. Сам пришел, долго выбирал что-то, выбрал книжку русского писателя Тургенева, очень хвалил, особенно роман „Вешние воды“. Так следует из показаний свидетелей. А еще обещал Соловей богатого спонсора. Вот сделаем библиотеку! Анечку это не могло не восхищать, отсюда и презрение к Лигуше, обманувшему ее ожидания. Судя по всему, добавил. Роальд, какое-то время Лигуша был ей неприятен. Сам суди. В мае, вечером, выйдя из магазина, Кошкина встретила на крыльце Лигушу. Несла Кошкина в руках большой хрустальный подарочный рог. Безумные деньги по нашим временам. А Лигуша, как и следовало ожидать, ухмыльнулся: вот дескать, Анька, рог бездарно сломаешь! Не знаю уж, какими словами он эту простую мысль выразил, но Анечка, безумица, этим самым рогом и отделала Лигушу. Маленькая, рыжая, ей-до головы Лигуши еще надо допрыгнуть, а допрыгнула. Так отделала рогом бывшего бульдозериста, что он замертво повалился в лужу. Когда приехала скорая, он уже захлебнулся, его даже в реанимацию не отправили, сразу в морг. А в морге смотритель, как всегда пьяненький, чуть вторично не схлопотал инфаркт.
— Что? Лигуша опять выполз из морга?
— А что ему делать? Не любят его в Т., — мрачно подвел итог Роальд. — С этим тоже следует разобраться.
— За три дня?
— Тебе помогут. Тебе Врач поможет.
— Какой еще врач? — не сразу понял Шурик.
— „Лежу и греюсь близ свиньи...“ — загадочно произнес Роальд и объяснил: — Не врач, а Леня Врач. Это не профессия. Леню Врача ты видел, Леня в Т. человек известный. В Т. вообще много известных фамилий, в Сибирь переселенцы ехали со всех концов страны, а она у нас и сейчас не маленькая. И Леня Врач не маленький человек. К нему всякий идет. Он сильными средствами лечит, и помогает всем.
— От чего?
— Ас чем придешь, от того и помогает.
— Он психиатр? У него диплом? Лицензия?
— Опыт и интуиция.
— Веселенькое дело... — хмуро пробормотал Шурик.
— Ты любишь такие, — грубо польстил Роальд.
— Знаешь, Роальд, — так же хмуро добавил Шурик. — Есть чудаки, утверждают вслух, что параллельные линии пересекаются в пространстве. Только, по мне, ~это для извращенцев, я в такое не верю.
— Это ты к чему?
— Не нравится мне все это.
— Задание как задание. Бывали и поскучней.
— Какой хоть вид у этого Лигуши?
Роальд пожал мощными плечами:
— Умственно отсталый, наверное.
— А на что он живет? На какие средства?
— Свой огород. Пенсия по инвалидности. Возврат потерянных документов, вещей и денег.
— Каких вещей?
— Ну, встречал, наверное, объявления? „Потерялся кобель, прикус неправильный, вид отвратен. Счастливчика, подобравшего кобеля, прошу явиться за приличным вознаграждением." И так далее. А еще люди теряют вещи, а еще у людей воруют кошельки. В Т. всем известно: попал в беду, шагай к Лигуше, Иван выручит.
— Ну раз повезет, ну, два... — заинтересовался Шурик. — А потом?
— А в этом ты сам разберешься. Потеряй что-нибудь и проверь. Могу спорить: Лигуша укажет.
— Это у него после наезда на КАМАЗ?
— КАМАЗ на него наехал, Шурик.
— Вообще-то так не бывает... — начал Шурик, но Роальд кивнул грубо:
— Ты любишь такие дела.
— Но почему до шестнадцатого? С чего ты взял, что все можно решить в три дня?
Роальд неторопливо полез в карман.
На листке, вырванном из школьной тетради в косую полоску, крупными корявыми буквами было выведено: „Пятнадцатого меня убьют. Лигуша."
— Краткость — сестра таланта, — все еще хмуро, но уже смиряясь с судьбой, одобрил Шурик. — С чего он взял, что его убьют? И что мне, собственно, делать?
Роальд задумчиво прошелся по комнате. Он был крепкий мужик. Волосы на висках у него поседели, но это ничего не значило, Шурик не хотел бы попасть под его удары, что левой, что правой. Еще меньше Шурику хотелось бы попасть в сферу внимания Роальда, имея за душой какую-нибудь вину.
— А как гонорар? Лигуша может выплатить гонорар?
Роальд промолчал. Вряд ли его затруднил вопрос. Как правило, Роальд не признавал затруднений.
Совсем недавно в этой же комнате заламывала руки перед Роальдом холеная дама тридцати, ну, от силы тридцати трех лет. У меня муж подонок! — заламывала она руки. Приходит с работы поздно, говорит о внеурочной работе, пахнет от него коньяком и духами. Никогда раньше его внеурочная работа не пахла коньяком и духами. Она готова отдать все свои сбережения, чтобы поймать подонка с поличным.
Тяжелая сцена.
Роальд тогда сказал просто: „Мадам, вы умная и симпатичная женщина. А ваш возраст бесспорно оставляет вам перспективу. У вас хорошая квартира, хорошая работа, есть определенные накопления. Зачем вам этот говнюк?"
Дама оторопела: „Вы это о ком?"
„Не о вашем любовнике, — проницательно ответил Роальд — Я о человеке, которого вы называете то мужем, то подонком. Почему вам просто не бросить его? Уверен, такой вариант наиболее экономичен."
Дама оторопело молчала.
Широко раскрыв глаза, она глянула в зеркальце, извлеченное из изящной французской косметички. Очень скоро она привела себя в порядок, даже уголки губ перестали у нее вздрагивать. „Почему вы отказываетесь от хорошего гонорара? — спросила она почти спокойно. — Трудно ли застукать с поличным этого, как вы правильно выразились, говнюка?"
„Нетрудно, — ответил Роальд. — Но я хочу сберечь ваши сбережения и вернуть уверенность."
Мы, наверное, сумасшедшие, подумал Шурик. Роальд в любом случае сумасшедший. И его приятель — Врач — сумасшедший. Где возьмет деньги .Лигуша? Чем собирается он оплачивать три дня работы частного детектива?
Но вслух он сказал:
— Ладно. Поеду. Прямо сейчас поеду. Но с шестнадцатого, Роальд, я в отпуске.
— „Злюстра зияет над графом заиндевелым, мороз его задымил, взнуздал..." — уклончиво ответил Роальд.
— Нет, ты скажи прямо.
— Я и говорю. С шестнадцатого хоть в Марий Эл.
Роальд ухмыльнулся и выложил на стол пачку газетных вырезок.
— А это что? — удивился Шурик.
— Газета „Шанс". Газета рекламы и объявлений. Свободный орган свободного волеизъявления.
— Зачем она?
— Я еще не объяснил тебе твою задачу.
— А чего объяснять? — опять насторожился Шурик. — Окружить Лигу-шу вниманием. Пресечь возможные попытки покушений. Прозондировать темные воды Т., не бугрятся ли где поганые очертания Кости-Пузы. Шестнадцатого с утра выпить чашку кофе, слупить с Лигуши гонорар и вернуться. Только, черт побери, Роальд, почему Лигушу не могут убить четырнадцатого или шестнадцатого?
— Не знаю.
— Звучит убедительно...
— Твое дело помнить, что Соловей все еще в Т. А раз он в Т., обрез тоже лежит где-то там же. А раз лежит, то всегда может быть пущен в ход. Соловей чего-то хотел от Лигуши и я знаю, просто так Соловей не отступится. Не имей бывший бульдозерист чего-то необычного, Соловей бы к нему не прилип. Есть что-то такое у Лигуши. По крайней мере, было.
— Почему было?
— Две недели назад Лигуша приезжал в Город. Он даже помнит, что с ним была некая вещь. Он даже помнит, что эту некую вещь он поместил в надежное место. Правда... — Роальд недовольно поджал губы, — как всегда, Лигуша не помнит, что за вещь была у него и в какое, такое надежное место он ее поместил. Он так боялся Соловья, что упрятал свою вещь весьма надежно. А чтобы не забыть, где... — Роальд снова поджал губы, — он дал в газете „Шанс" бесплатное объявление, есть там такой отдел для дураков и нищих. А в объявлении этом указал зашифрованное местоположение тайника. Так он сам думает.
— Думает или знает?
— Думает. Именно думает. Точное знание ему противопоказано, объем памяти у него не тот. Помнит факт: ездил в Город, помнит, спрятал что-то, даже, говорит, помнит, объявление в газете, но что за объявление, в какой форме, когда и для чего сделано — тайна. Понятно, я навел справки в редакции, но бесплатные объявления у них никогда не документировались.
Так, благотворительность вроде... Приходит человек, говорит: „Хочу напомнить некоей девушке о том, что я вернулся...“ Или: „Сын загулял. Может, по пьяни газету развернет...“ И так далее. Редакция ничему такому не препятствует. Сдай текст и будь уверен, в газете он появится. Так что, забирай вырезки. У меня их два комплекта, будем вместе искать. В этой пачке все бесплатные объявления, напечатанные в „Шансе" за последние две недели. Время свободное есть, дорога в Т. занимает несколько часов. Вчитайся, всмотрись, вдруг подскажет что-нибудь интуиция. Не может быть, чтобы мы не поняли, какое именно сообщение принадлежит Лигуше. Я тоже буду им заниматься. И Врач...
— Но почему ты решил, что Лигуша дал бесплатное объявление?
— Скуп Лигуша, — коротко объяснил Роальд. — И в отделе платной рекламы не появлялся. Уж там-то все фиксируется.
И хмыкнул:
— Что мог спрятать Лигуша?
— Старые тапочки... — пробормотал Шурик. — Он же сумасшедший. Спорить могу, он не сможет выплатить гонорар.
— Может, Лигуша и сумасшедший, — сухо сказал Роальд, — но в него стреляли, его пытались убить, за ним охотился небезызвестный тебе Костя-Пуза. А Пуза этот, как я тебе уже сказал, числится в бегах. Недостаточно?
И, хмыкнул:
— „В горницу вошел негр, румяный с мороза..."
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Когда „Пилигрим неф епископа Суассонскога, ударило бортом о каменную выпуклую стену башни, дико и странно подсвеченную отсветами пожара, некий венецианец, чистый душой, сумел прыгнуть на башню. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз не успел последовать за венецианцем, ибо волною неф отнесло, зато он видел, как взметнулись мечи наемных англов и данов, как взметнулись боевые топоры нечестивых ромеев, давно отколовшихся от святой римской церкви, Чистый душой, полный верой венецианец пал и это зрелище разъярило рыцаря. Когда „Пилигрим“ вновь прижало к башне, рыцарь Андрэ де Дюрбуаз легко перепрыгнул с мостика на ее площадку, всей массой своего мощного тела обрушившись на ничтожных ромеев,
Благодарением Господа кольчуга на рыцаре Андрэ де Дюрбуазе оказалась отменного качества, она выдержала обрушившиеся на рыцаря удары, рыцаря даже не ранили, ибо Господь в тот день не желал его смерти, Более того, Господь в тот день так желал, чтобы смиренные пилигримы покарали, наконец, нечестивцев, отпавших от истинной веры, и вошли бы в Константинополь, Господь в тот день так пожелал, чтобы лжеимператор ромеев некий Мурцуфл, вечно насупленный, как бы искалеченный собственной злобой, был жестоко наказан за бесчестное убийство юного истинного императора Алексея, а жители бесчестного города покорены и опозорены.
Богоугодные мысли рыцаря Андрэ де Дюрбуаза и его безмерная храбрость помогли ему. Он не упал под ударами данов и англов, он решительно разметал трусливых ромеев. Подняв над головой окровавленный меч, он прорычал так, что его услышали даже на отдаленных судах, тянувшихся к Константинополю:
— Монжой!
И даже с отдаленных кораблей ответили:
— Монжуа!
Разъяренное и вдохновенное лицо рыцаря Андрэ де Дюрбуаза засветилось такой неистовой праведностью и такой беспощадностью, что бесчестные ромеи и их наемники в ужасе и в крови скатились вниз по деревянным лестницам башни, и все, кто находился ниже их, присоединялись к ним и бежали — в страхе и в ужасе. И получилось так, что рыцарь Андрэ де Дюрбуаз один, поддержанный лишь боевым кличем с кораблей, дал возможность праведным пилигримам сеньора Пьера де Брашеля окончательно захватить башню.
— Монжуа! — разнеслось над Золотым Рогом. — Монжой!
Ночь мести...
Вместе со святыми воинами мессира Пьера Амьенского доблестный рыцарь Андрэ де Дюрбуаз ворвался в осажденный Константинополь. С высоких каменных стен, надстроенных деревянными щитами, на штурмующих сыпались бревна, круглые валуны, горшки с кипящей смолой, шипя, выбрасывался из специальных сосудов греческий огонь, заполняя воздух мраком и копотью. В какой-то момент отпор, оказываемый бесчестными ромеями, оказался таким ужасным, что даже сам лжеимператор Мурцуфл, вечно нахмуренный, почувствовал некоторую надежду. Он решил, что Господь остановил нападающих. Радуясь удаче, он даже направил своего коня навстречу кучке окровавленных, вырвавшихся из пламени пилигримов, но его порыв остался лишь порывом — в навалившемся вдруг на него ужасе лжеимператор Мурцуфл повернул коня и погнал его вскач прочь от собственных алых палаток, поставленных на холме так, чтобы явственно видеть флот французов и венецианцев, растянувшийся в заливе чуть не на целое лье.
Грешный город пази
Огромный город, оставленный Господом, не устоял перед- Ничтожной по количеству, но крепкой в Своей вере армией святых пилигримов; всю ночь на узких улочках звенели мечи — Святые воины добивали остатки императорской гвардии хватали рабов и имущество, прибивали свои щиты к воротам захваченных вилл. Рыцарю Андрэ де Дюрбуазу Господь и меч даровали каменный особняк, уютно затаившийся в тенистой роще. Устало присев на открытой террасе, рыцарь вдруг услышал звон фонтана и тревожный шум листвы, раздуваемой порывами налетающего с залива ветра Отсветы чудовищного пожара, охватившего всю портовую часть Константинополя от ворот святой Варвары до Влахернского дворца, падали на груду оружия, серебрян пых светильников, золотых украшений, удивительных тканей и сосудов, кипарисовых ларцев, наполненных жемчугом и золотыми безантами, снесенную на террасу верными оруженосцами рыцаря. Он смотрел на брошенные перед ним драгоценности равнодушно. Еще до штурма праведные пилигримы на святых мощах поклялись отдать все захваченное в общую казну для справедливого дележа. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз не собирался нарушать клятву, однако его внимание привлекла некая шкатулка, не кипарисовая, а как бы из меди, по крайней мере поблескивающая как медная, при том лишенная каких-либо видимых замков или запоров. Он дотянулся до нее и удивился: шкатулка весила так, будто ее набили золотом или тем жидким металлом, который алхимики считают вообще отцом всех металлов; ни одна вещь не должна была столько весить. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз захотел увидеть содержимое шкатулки.
Никаких замков, никаких запоров он не нашел, однако на крышке, чуть выгнутой, тускло поблескивающей, алело некое пятно, к которому палец рыцаря потянулся как бы сам собою: сейчас он заглянет в странную шкатулку и сразу бросит ее в груду захваченной у ромеев добычи — она принадлежит паладинам.
— Храни меня Бог!
Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз много слышал о мерзостях грешного города. Он слышал, например, что жители Константинополя развращены, что сам базилевс развращен, а священнослужители отпали от истинной веры. Они крестятся тремя пальцами, не верят в запас божьей благодати, создаваемой деяниями святых, они считают, что дух святой исходит только от Бога-отца, они унижают святую Римскую церковь, отзываясь о ней уничижительно, а своего лжеимператора равняют с самим Господом-богом, тогда как сей лжебазилевс часто, забывая властительное спокойствие, отплясывает в безумии своем веселый кордакс, сопровождая пляску непристойными телодвижениями....
Грех! Смертный грех!
Город греха!
Город вечной ужасной похоти!..
Палеи, рыцаря Андрэ де Дюрбуаза как бы погрузился в прохладный металл Вздрогнув, рыцарь оторопело уставился/на шкатулку.
Дьявольские штучки!
Под пальцем рыцаря шкатулка странно вдруг изменилась. Долгий звук раздался, будто рядом вскрикнула райская птица, а может дрогнула напряженная до предела-струна, сама же шкатулка при этом начала вдруг стеклянеть, мутиться, но и очищаться тут же, как воды взбаламученного, но быстрого ручья. Она как бы бледнела, ее только что плотное вещество превращалось в вещество медузы, только еще более прозрачное. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз увидел игру теней, стеклянных вспышек, переломлений, отблесков, то кровавых в отблесках чудовищного пожара, то совсем таинственных, почти невидимых, лишь угадываемых каким-то боковым зрением в дьявольской, несомненно, не Господом дарованной игре.
Еще мгновение и таинственная шкатулка исчезла.
— С нами Бог!
Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз торопливо осенил себя крестным знамением . Если бы не усталость, если бы не ноющие от боли мышцы, он покинул бы виллу, в которой так откровенно хранятся вещи явно не божественного происхождения, но храбрый рыцарь Андрэ де Дюрбуаз, первым ворвавшийся в осажденный Константинополь, устал, а город нечестивых ромеев горел, а все лучшие здания и виллы давно были захвачены другими святыми пилигримами. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз только прошептал молитву, отгоняя дьявольское наваждение, и громко крикнул оруженосцев, всегда готовых ему помочь.

Глава II. „ПЯТНАДЦАТОГО МЕНЯ У БЬЮТ...“


13 июля 1993 года

Меняю левое крыло на правое.
Два ангела, искалечившись при грехопадении, обмениваются поврежденными крыльями...
Шурик хмыкнул.
Женщина, сидевшая между ним и окном автобуса, вздрогнула. Маленькая, рыжая, она нехорошо скосила на Шурика зеленые, болотного цвета глаза. Простенькое ситцевое платье, вполне уместное 6 такую жару... Голубой легкий плащ и светлую сумку соседка Шурика держала на коленях.
— Извините, — сказал Шурик.
— Да ладно... — протянула женщина неожиданно низко. И вновь ее зеленые глаза странно блеснули. Впрямь огни над ночным болотом...

Двухкомнатную квартиру, комнаты смежные, первый этаж, без удобств, без горячей и холодной воды, село Большие Шары за Полярным кругом, меняю на благоустроенную в любом южном штате Америки. В Больших Шарах развита грибная промышленность (трудартель „Ленинец") и воздух всегда чист и прозрачен.


Шурик хмыкнул.
Рыжая, не поворачиваясь, презрительно повела плечом. Ее неприязнь была непонятна Шурику.
Мотор автобуса взрыкивал на подъемах, вдруг набегала тень рощиц, снова открывались поля. Побулькивали баночным пивом уверенные челноки, ввозящие в Т. сенегальский кетчуп, японские презервативы и польскую колу. Помаргивали настороженно, с любой стороны ожидающие засады испуганные
беженцы-таджики, кутающиеся в пестрые, как листва осеннего леса, халаты. За спиной Шурика двое парней в одинаковых лжеадидасовских спортивных костюмах, сработанных, наверное, даже не в Китае, а где-нибудь в Искитиме или в I Болотном, приглушенными голосами обсуждали судьбу урода. Кажется, это был их близкий приятель, называли они его — урод. И урод собрался жениться.

Пять лет назад, будучи военнослужащим, участвовал в ночном ограблении магазина. Осознав вину, согласен добровольно отдаться в руки властям. Поскольку ограбленный магазин находился на территории бывшей ГДР, могу ли рассчитывать на отсидку в ИТЛ Германии?


Газета „Шанс“ была насыщена увлекательной информацией.
Расковался народ, одобрительно подумал Шурик. При таких темпах легко сбить копыта.

Две особи противоположного пола, составляющие обыкновенную семью, готовы рассмотреть деловые предложения любого зоопарка мира представлять на их территории типичный вид Гомо советикус на условиях: а) Обеспечение питанием по разряду высших млекопитающих; б) По истечении срока контракта выход на волю в том районе земного шара, который покажется нам наиболее предпочтительным.


Может, это и есть забытое бывшим бульдозеристом зашифрованное указание? Две особи — цифра два... Можно наскрести еще пару цифр...
Нет, даже для кода автоматических камер хранения маловато... Просто-напросто отчаянный крик души. Крик души конкретных представителей указанного в объявлении вида...
Шурик вздохнул.
Я бы не пошел смотреть одичавшую пару вида Гомо советикус, в каком бы зоопарке мира их ни разместили. Будь я немцем или аргентинцем, будь я поляком или чилийцем, будь я хоть негром преклонных годов, бедуином, даже беженцем с Кубы, не пошел бы я смотреть на представителей вида Гомо советикус, пусть даже впрямь кормят их по разряду приматов...
Шурик не смог себе объяснить — почему? — но точно знал: не пошел бы. Вот не пошел бы он смотреть на таких придурков.

Одинокая женщина с древнерусским характером, потомок известного рода пчеловодов, страстно мечтает о встрече с одиноким мужчиной, гордящимся теми же чертами характера и понимающим толк в пчеловодстве.


Сильно сказано.
А вдруг пчеловод окажется не одиноким? А вдруг подкачает его род? Вдруг, пусть просто по пьянке, начнет гордиться он совсем другими чертами характера?
Не люблю я этого, сказал себе Шурик.

Иван!

Бог мой, как страстно могут взывать к любви одинокие женщины с древнерусским характером! Вот ведь не Фриц, не Герхард, не Соломон, не Лукас и не какой-нибудь там Джон... Иван! Только Иван!
Шурик покосился на рыжую соседку.
Характер, пожалуй, тоже из древних. Чувств своих не скрывает. И, похоже, я для нее вовсе не пчеловод... И глаза как болото, только комаров нет... Нервирую я ее своим хмыканьем... Парней, обсуждающих судьбу урода, она почему-то не слышит, а мое хмыканье...
Он вздохнул.
Прошу отозваться всех, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с аномальными явлениями.

Какие аномальные явления имел в виду неведомый вопрошатель?
Шурик скептически выпятил губы.
Однажды Сашка Скоков, о котором никто не знал (все только догадывались) , где он работал раньше,’ рассказал аномальную историю. Его приятель, мелкий небогатый фермер, распахивал где-то за Городом собственное свекловичное поле. Тракторишко рычит, душно, пыльные поля кругом, рядом скоростное шоссе, по которому бесконечным потоком несутся машины. Гнусная, ординарная, но все-таки человеческая суета...
Устав и решив перекусить, фермер подъехал к обочине.
На глазах равнодушной ко всему шоферни фермер устроил на старом пне нехитрую закуску, выставил чекушечку водки. Сто грамм, не больше, но чекушечка должна стоять перед ним! У каждого свои устоявшиеся привычки. ..Вот свои сто грамм фермер и налил, отвел локоть в сторону, торжественно задирая голову, чтобы принять необходимый вес, правда, в этот момент кто-то требовательно похлопал по его плечу.
— Иди ты! — сказал фермер, зная, что местные алкаши вполне способны учуять запах алкоголя даже за Городом.
И обернулся.
Прямо на него, опираясь на блестящие, как бы под собственном весом расползающиеся спиральные кольца, пристально, даже загадочно смотрел гигантский питон.
Фермер и раздумывать не стал, чего тут раздумывать? Одним движением он расшиб чекушечку о пень, зажал в руке ужасное холодное оружие и бросился на вторгнувшегося на его территорию питона. Особой веры в успех фермер не испытывал, но надеялся на помощь — машины по шоссе так и катили одна за другой.
По словам Сашки Скокова, а Скокову можно верить, битва Геракла со Змеем длилась минут двадцать. Кровь вставала фонтанами. Иногда опутавший фермера питон отбрасывал хвост чуть не под колеса КАМАЗов и ЗИЛов, но ни одному водителю и в голову не пришло остановиться, узнать, не причиняет ли каких-либо неудобств гигантский питон человеку...
Аномальная это история?.. Может, откликнуться на просьбу неизвестного, рассказать, как рыдал на обочине бедный фермер, победив тропическое чудовище? Ведь никто — никто! — не пришел к нему на помощь в борьбе с чудищем, сбежавшим из приезжего цирка!
На реках вавилонских, там сидели мы и плакали...
Откуда это? Где он вычитал такую тревожащую фразу?..
К сожалению, Шурик так этого и не смог вспомнить. Да и не сильно хотел.

Недавно узнал, что моего прадеда звали Фима. Имею ли я право незамедлительно слинять за бугор?


Шурик хмыкнул.
Автобус перебежал через деревянный брусчатый мост, очень старый, судя по его простой, но сверхнадежной конструкции. Багровые листья осин на высоком берегу речушки трепетали, как флажки на демонстрации. Июльский, уставший от долгой жары лес походил на театральную декорацию, перенесенную кем-то на пленер, и в то же время остро чувствовалось, как живы деревья, как они напитаны соками земли, как все вокруг жадно дышит, растет, движется, меняясь ежесекундно, неумолимо...
„Пятнадцатого меня убьют...“ — вспомнил Шурик. Какая самоуверенность!
Впрочем, далеко не каждый может так смело заявить о своем последнем дне. Наверное у Ивана Лигуши, наряду с недостатками, есть и какие-то достоинства. Не может живой человек состоять из одних недостатков.
Исключая, конечно, Костю-Пузу, хмыкнул он.

Отдам бесплатно зуб мамонта.


Вот человек бескорыстный! — восхитился Шурик. Плевать ему на рыночную экономику, романтик, наверное... Опять же, зуб мамонта... Безвозмездно и бескорыстно... Кому-то же требуется этот зуб... И вот — нате! берите!.. Человек не требует места в зоопарке, не унижается, никому не грозит... Хорошо, что у нас в стране сохранился такой человек...

Усталый мужчина шестидесяти лет, образование среднее, коммунист, ищет ту свою половину, которая все выдержит и выдюжит, не продаст и не предаст, а в роковой час печально закроет остекленевшие глаза милого друга, поцелует его в холодный и желтый лоб и, рыдая, проводит туда, откуда не возвращаются даже коммунисты.


Шурик был потрясен накалом страстей.
Сколько верности! Желтый холодный лоб... Рыдая и плача... Не продаст и не предаст...
Потрясенный Шурик исподтишка изучил пассажиров автобуса. Кто может сказать такое? Кто поцелует в холодный лоб? Ну и так далее...
Не рыжая, сразу решил Шурик. У нее глаза злые. Не будет она рыдать. А если и зарыдает, то от обиды.
И не будут рыдать приятели в лжеадидасовских костюмах, пошитых в Искитиме.
И не будут рыдать, не потянутся губами к желтому холодному лбу отходящего в лучший мир коммуниста уверенные местные челноки, забившие автобус товарами, приобретенными за бесценок где-то на самом краю ойкумены.
И не зарыдает над усталым мужчиной шестидесяти лет хмурый хромой богодул, измученный хроническим похмельем.
И не хлынут слезы из черных, как ночь, глаз таджиков, кутающихся в пестрые халаты, надеющихся начать в Т. новую жизнь. Шурик слышал, в Т. их называют максимками, вкладывая в это слово жалость и благодушие, и в Т. они поставили свой кишлак прямо на руинах недостроенной гостиницы — из деревянных ящиков и картонок. Местные богодулы, слышал Шурик, совершают в кишлак паломничества, это в Т. приравнивается к заграничной турпоездке. „Мы еще до Индии доберемся!14— хвастают богодулы. Всерьез уверены: рано или поздно кто-то омоет сапоги в водах Индийского океана, а, значит, на руинах недостроенной гостиницы в Т. поднимется, заживет напряженной жизнью новый кишлак, и поселятся в нем смуглые босоногие люди, не верящие в белых мух, падающих с неба, и в то, что вода может быть твердой...
Шурик вздохнул.
Широк русский человек.
Не выйди вовремя закон о частной и охранной деятельности, подумал он, тянул бы я сейчас армейскую лямку, поддавшись на уговоры сержанта Инфантьева. Или тянул бы лямку в милиции.
Скушно.
Зато Лерка бы не ушла...
Но закон вышел, и вышел вовремя. Роальд, суровый прагматик, создал одно из самых первых в стране частных сыскных бюро. Никогда Роальд не был романтиком, потому мечта и сбылась.
За два года работы в бюро Шурик насмотрелся всякого. Его уже не удивляли бурные слезы, он разучился верить слезам. Его не удивляли бурные мольбы, бурная ругань, явная ложь и скрытая ложь, его уже не трогало эффектное благородство, он не верил невинным голубым глазкам. Что глазки?..
Коля Ежов (который не Абакумов) отследил женщину, с завидным упорством преследовавшую свою соперницу. Бывшую, кстати. Едва утром С. выходила из дому, тут же появлялся синий „жигуленок" М. Если С. вскакивала в трамвай или в автобус, М. это не смущало, она так и следовала за трамваем до самого места работы С. Каждый день, каждое утро. И все лишь потому, что год назад С. увела у нее мужа.
Коля Ежов хорошо поработал.
С., по его сведениям, оказалась скромницей, грубого слова не произнесет, а М. наоборот типичная хамка. Богатая волевая хамка, умеющая себя держать. Зачем бы ей преследовать скромницу, пусть и уведшую у нее мужа? Все у М. было при себе — и пронзительно голубые глаза, и светлые волосы, и холеные руки на руле. Ну, муж ушел к другой, так это сплошь и рядом бывает, никто соперниц не преследует день ото дня... Не похоже, чтобы М. жаба душила. Зависть, то есть. Хамка — да, но чтобы зависть... Она с подружками встретится, разговор всегда прост: все мужики — пьянь, грызуны, бестолочь. Один приходит с цветами, другой с бабоукладчиком (так М. определяла ликеры), а разницы никакой. Только наладишь мужика в постель, а он, грызун, глядь, уже, конечно, ужалился...
Понятно, такая грымза, пусть и привлекательная, особых симпатий нс внушает, но Коля Ежов разобрался с М. справедливо. После того, как муж ушел, М. поменяла квартиру, оказавшись случайно в соседнем доме. А место ее работы всегда находилось рядом с конторой скромницы. Отсюда и нервы: преследуют!... Но чаще всего людям только кажется, что их преследуют. На самом деле, даже действительные твои соперники преследуют не тебя, а свои цели.

Всем известно, что монополии это плохо, любую продукцию должны производить несколько предприятий. А предусматривают ли у нас антимонопольные меры наличие сразу нескольких президентов, чтобы из кучи дурацких указов каждый гражданин мог без труда выбрать для себя наименее дурацкий?


Шурик читал уже по инерции.
Только привычка работать тщательно не позволяла ему пропускать массу стандартных объявлений.
„Продам дом с хозяйственными пристройками../', „Именная бизнес-программа осуществит вашу мечту...", „Немец тридцати шести л ет примет подругу...", „Продам щенков дога, окрас палевый...", „Опытный юрист поможет молодой фирме..."

Шурик уже не верил, что из всей этой мешанины, называемой газетой „Шанс“, действительно можно выловить какую-то информацию, относящуюся к бывшему бульдозеристу Ивану Лигуше, надежно упрятавшему в Городе что-то такое, из-за чего пятнадцатого его могли убить...
Бред.
Время от времени сквозь разметывающуюся вдруг рыжую гриву соседки Шурик всматривался в знакомые места... Село под холмом, речушка... Село длинное, дугой уходит за холм... Домики ничего, даже веселые, но подтоплены ржавым болотом...
Шурик вздохнул.
Что творится за стенами веселых, подтопленных болотом домиков? Рыдания звучат? Смех раздается?..
„Пятнадцатого меня убьют...“
В свое время, из чистого любопытства, Шурик прошел краткий курс графологии. Понятно, поверхностный, мало что дающий, но все же. Судя по завитушкам крупных букв, бывший бульдозерист не был лишен некоторой самоуверенности. Правда, эта его самоуверенность выглядела несколько неубедительно... Он, наверное, много чепуХи несет, решил Шурик. Дырявая память, да еще самоуверенность...
Но этот быстрый нажим в гласных... Незаметный быстрый нажим... Этот Лигуша как бы отгораживается от окружающего мира, похоже, он не в ладах с ним...
Похоже, Роальд не все мне рассказал.

Объявляю о создании добровольного Союза слесарей. Всем, кто вступит в Союз сразу и добровольно, полагаются льготы.


А тем, кто вступит в Союз под давлением обстоятельств? Таким полагаются хоть какие-то льготы? Или они становятся как бы нижним спец-контингентом, чем-то вроде серого резерва, сразу и навсегда лишенного льгот за одно то, что вступили в Союз не сразу и добровольно, а под давлением пусть объективных, но все же внешних, все же не самых главных причин?..

Впервые! Только у нас! Дешевая распродажа! Египетские пирамиды, Эйфелева башня, Лувр, Вестминстер, московский Кремль, Суэцкий, ВолгоДонской, Панамский и все марсианские каналы, плюс пять самых крупных солнечных пятен и ближние спутники Юпитера! .


Неплохой масштаб.
Шурик вздрогнул.
Рыжая соседка, странно пригнувшись, снизу вверх взглянула на Шурика. Ее зеленые глаза блеснули. Голосом, низким и сильным, неприятным, как и ее взгляд, она прошипела:
— Масоны...
Шурик не понял:
— Что?
— Масоны... — негромко, но злобно прошипела рыжая соседка. — Кремль, и тот на продажу!..
В зеленых, болотного цвета глазах угадывалось легкое безумие.
— Не так уж легко все это продать... Да и кому?.. 
— Масонам... — несколько нелогично прошипела рыжая. — Полстраны продали, Кремль продадут...
И злобно ткнула тонким пальцем в строку:
— Вы что, не видите?

Слышал от ясновидцев, что Великий Вождь умер насильственной смертью, то есть его энергетическая сила осталась там, где лежало тело. Не думаете ли вы, что рано или поздно это поможет возникновению полтергейста, который наломает немало дров? Где можно узнать подробности? 


— Вот именно! — рыжая в упор уставилась на Шурика. — Где?

Рассматривая рубль нового выпуска, обратил внимание, что слово „один“ написано как бы на деревянном торце, там даже годовые кольца просматриваются. Означает ли это, что наш рубль, официально, наконец, признан деревянным?


— Зачем вам это?.. — прошипела рыжая.
— Сокращаю дорогу.
Жизнь вы себе сокращаете.
— Почему?
— Как это — почему? — прошипела рыжая, нетерпеливо, даже нервно ведя тонким пальцем по газетной строке. — „Симпатичная женщина не первой молодости увезет в США энергичного молодого мужчину"!
— Ну и дай Бог.
— А если это ваш сын?!
— У меня нет сына энергичного молодого мужчины, к тому же нуждающегося для переезда в США в помощи симпатичной женщины, пусть и не первой молодости.
— А это?! — задохнулась от гнева рыжая. — „Женщина с опытом и в самом расцвете сил с удовольствием и эффектно поможет богатому пожилому мужчине растратить накопленные им капиталы"!
— Да на здоровье, — благодушно кивнул Шурик. Он не одобрял поведения всех этих странных женщин, но злобное пристрастие соседки невольно заставляло его вступаться за них. — Пусть живут как хотят.
— „Как хотят"!.. — блеснула глазами соседка. Слова буквально вскипали в ней, но она еще сдерживалась. — Вы что, не видите, что вокруг творится?.. Вот, вот « вот!.. — Ее палец так и бегал по строчкам. — „Продам мужа за СКВ или отдам в аренду!“ Это же как понять?.. Или вот... „Ищу человека, способного выполнить любое задание"... Как это понять? Объясните!
Шурик пожал плечами.
— Я видел здесь и здравые объявления.
— Здравые?! Где?
— Да вот, например... — Шурик процитировал негромко, боясь, что его услышат челноки или парни, обсуждающие судьбу урода. — „Господа! Не „вольво" и не „мерседес", не трактор и не комбайн, я прошу у вас просто лопату, обыкновенную железную лопату! Кто поможет несчастному огороднику?"
— Вы считаете это здравым? — глаза рыжей злобно блеснули. — Довели огородника до ручки...— Она подняла голову: — Такие, как вы, довели!
— Что вы имеете в виду? — обиделся Шурик, убирая газетные вырезки в сумку.
— А то не понимаете...
— Не понимаю!
— Да понимаете, понимаете!.. — рыжая презрительно сощурилась, ее глаза хищно сверкнули. — У нас тут один живет. Тоже не понимает... Всю жизнь на службу ходил, в цеху не пропустил ни одного профсоюзного собрания, картошку сажал да решал в „Огоньке*1кроссворды, а как демократы к власти пришли, выяснилось, он наследство в Парагвае получил, скот!
— Но почему скот? На здоровье!
— Так в Парагвае же! — рыжая резко выпрямилась. — До вас не доходит?.. Не в соседнем селе, не в Москве, даже не в Болгарии, а в Па-ра-гва-е!.. Случись такое при советской власти, его, скота, далеко бы за Магадан отправили! Так ведь нет власти... — горестно вздохнула рыжая. — Этот скот, он совсем обнаглел, скупает валюту! Всю жизнь в локомотивной депо трубил, а теперь в Парагвай рвется! До того дошел, подал заявление о выходе из КПСС, скот, а сам в ней и дня не состоял!

Старая коза! Верни вилы, которые ты сперла у меня в прежней жизни!


Шурик покачал головой. Напор рыжей соседки ему не нравился. Парни в лжеадидасовских костюмах давно решили судьбу урода, а рыжая все кипела. Максимки, забывшиеся в смутном сне, плотно сжимали колени руками, будто обнимая любимое дерево, а рыжая все кипела.
— В Город ездили? — перевел Шурик разговор в более безопасное, на его взгляд, русло. — По делам? Отдыхали?
Рыжая зашипела.
Шурик испугался. Что там ее внутри жжет? Что ей до отъезжающих в Парагвай и до тех, кто беспощадно сдает мужей в аренду?..
Рыжая объяснила.
Взяв себя в руки, не плюясь больше кипящей слюной, она объяснила. Гад один обидел ее. Не трогай ее этот один гад, ни в какой поганый Город она бы не поехала. Но один гад обидел ее и дело зашло о чести. Она знает, что такое честь. Она эту штуку берегла смолоду... Рыжая так и впилась в Шурика глазами, болотно дышащими холодом и туманами... Вот она по характеру совсем беспомощный человек, рядом слово какое произнесут, она зардеется, но если дело о чести, если задета ее честь, она никакому гаду не спустит!..
„Кошкина! — мелькнуло в голове Шурика. — Судя по тому, как о ней говорил Роальд, Кошкина!.. Злая, рыжая, хрупкого сложения, но вовсе не неженка... Если нашла общий язык с Костей-Пузой, не неженка..,**
Взяв себя в руки, рыжая негромко шипела. Город поганый, шум и тоска, не будь нужды не поехала бы. Но ей драку приписывают. Власти давно в этом разобрались, но она-то считает, не до конца. Она во всем разберется. Честь все же!
„ Кошкина!..“
Законов нет, правды нет, чести нет, шипела рыжая. Она рог хрустальный, подарочный, чудный рог расшибла о голову одного гада, а возместить стоимость расшибленного ей никто не хочет. Местная прокуратура подкуплена. В милиции негодяи. Ее саму чуть не упекли в тюрьму, хорошо, этот гад выжил. Но она бы предпочла тюрьму, чем то, что вокруг творится. Но что бы ни делалось, торжествующе прошипела она, какие бы вихри не вились над нами, я с гада слуплю стоимость рога! Раз уж он выжил, слуплю! Пусть прокуратура подкуплена, пусть власть продалась мафии и масонам, от своего не отступлюсь!
„Кошкина! — уверился Шурик — Анечка Кошкина! Это она отделала рогом бывшего бульдозериста.“
Искоса, стараясь не выдать себя, он присмотрелся к Анечке.
В общем, Кошкина Шурика не разочаровала, но и по душе не пришлась.
— Как в Т.? — спросил он, пытаясь прервать яростное шипение Кошкиной. — Жить можно?
— Жить? — Кошкина рассвирепела. — Как жить, если людей бьют.
— Как бьют? Где бьют? — опешил Шурик.
— В милиции, в школах, в переулках, на рынке, в магазинах, в погребах, на огородах, на автобусных остановках, в загсах...
— И давно бьют? — прервал Кошкину Шурик.
— Как перестройку объявили, так и началось.
— Из-за денег, наверное?
— Какие деньги? — Кошкина смотрела на Шурика с ненавистью. — Перестройка началась, деньги кончились.
— Тогда из-за чего шум?
— Из-за нервов, — презрительно объяснила Кошкина. — Подваливает к .тебе бандюга, а то так вообще максимка, давай, дескать, деньги, а денег у тебя — пустой карман, ты зарплату три месяца не получал. Кто такое выдержит? Не дашь бандюге по морде?..
— Не нравится мне это.
— Еще бы! — Кошкина высокомерно задрала плечо. — Один — бандит, другой в Парагвай собрался... Я его все равно убью!
— О ком это вы?
— Да так. Об одном гаде.
— Вы опасные вещи говорите...
— Знаю, что говорю! — отрезала Кошкина. — Возьму отгул и займусь гадом.
- — Отгул?
— Я же не на дереве живу, — почему-то Кошкина покосилась на спящих максимок, плотно закутавшихся в цветные халаты. — Пятнадцатого возьму отгул и убью гада!
— Вы опасные вещи говорите, — повторил Шурик.
— „Опасные"... — фыркнула Кошкина.

Куплю все!


Ле Тур. 17 августа 1307 года

...Бернар Жюно, инквизитор, поджав узкие бесцветные губы, поднял глаза на еретика. Тот ответил улыбкой. По его глазам было видно, он не чувствует за собой никакой вины. Он даже осмелился нарушить молчание
и задал вопрос, которым, собственно, грешат все: зачем его, человека верующего и уважающего все догматы святой Римской церкви, привели сюда, в этот не то свинарник, не то подвал? Разве нет в Ле Туре мест, более достойных уважительной беседы о вечных ценностях? Он надеется, ему объяснят это.
„Вас обвиняют в том, что вы еретик, что вы веруете и учите несогласно с верованием и учением святой Римской церкви", — учтиво, но сухо ответил инквизитор. Он знал: очень скоро спесь с еретика слетит, как пыль, и в голосе его вместо уверенности зазвучит мольба.
„Сударь! — возмутился еретик. — Вы знаете, что я невиновен и что я никогда не исповедовал никакой другой веры, кроме истинной христианской Г ' . .
„Вы называете вашу веру истинно христианской только потому, что считаете нашу ложной и еретичной, — сухо возразил Бернар Жюно. — Я спрашиваю вас, не принимали ли вы когда-либо других верований, кроме тех, которые считает истинными святая Римская церковь?“
„Я верую в то, во что верует святая Римская церковь и чему вы сами публично поучаете нас“, — голос еретика прозвучал вызывающе.
„Быть может, в Риме действительно есть несколько отдельных лиц, принадлежащих к вашей секте, которую вы считаете святой Римской церковью, — сухо возразил инквизитор. — Когда я проповедую, что у нас есть общее с вами, например, что есть Бог, вы вполне можете оставаться еретиком, тайно отказываясь веровать в другие вещи, которым следует веровать. “
„Я верую во все то, во что должен верить истинный христианин.''
„Эти хитрости я знаю, — сухо возразил Бернар Жюно. — Вы думаете, что христианин должен веровать в то, во что веруют члены вашей секты. Разве не так?.. Отвечайте прямо: веруете ли вы в Бога-отца. в Бога-сына и в Бога-духа святого?"
„Верую. "
Впервые в голосе еретика мелькнула неясная тревога. Бернар Жюно удовлетворенно улыбнулся. Собственно, он улыбнулся про себя. Только краешек улыбки, самый краешек улыбки неясной тенью скользнул в уголках его губ. Он знал: еретик скоро заговорит. А если он не захочет говорить, его к этому принудят. Инквизитор знал: как бы еретик ни выкручивался, как бы он ни отказывался говорить .правду, заговорить его все-равно принудят, потому что сразу несколько свидетелей из Ле Тура видели, как из рук этого человека исчезла древняя шкатулка,, выполненная, возможно, из золота и наполненная, возможно, большими сокровищами. Может, это были сокровища мавров, обнаруженные в старых развалинах, а, может, в шкатулке находились драгоценные камни, вывезенные святыми пилигримами с Востока. Неважно. Главное, шкатулка должна вернуться. Сразу несколько свидетелей со страхом видели, как таинственная шкатулка растаяла в воздухе только потому, что этот еретик и мысли не допускал поделиться указанными сокровищами со святой Римской церковью, для всех благочестиво и терпеливо молящей блага у Господа.
„Веруете ли вы в Иисуса Христа, родившегося от пресвятой девы Марии, страдавшего, воскресшего и восшедшего на небеса? Веруете ли вы, что за обедней, свершаемой священнослужителями, хлеб и вино божественной силой превращаются в тело и кровь Иисуса Христа?"
„Да разве я не должен веровать в это?"
„Я вас спрашиваю не о том, должны ли вы веровать. Я спрашиваю, веруете ли вы?" 
„Я верую во все то, во что приказываете веровать вы и другие хорошие ученые люди", — голос еретика, наконец, дрогнул Он еще боролся с гордыней, но уверенности не чувствовал.
„Эти другие хорошие ученые несомненно принадлежат к вашей секте, — сухо сказал инквизитор. — Если я согласен с ними, вы, разумеется, верите мне, если же нет, то не верите."
Запутавшийся еретик изумленно обвел взглядом темный подвал, освещенный лишь несколькими свечами да огнем, разгорающимся в камине. Молчаливый писец, серый и незаметный, как мышь, накаляемые в камине металлические клещи, дыба под потолком, пока свободная... Странные шипы, веревки и бичи, развешанные по стенам, низкие каменные своды... Еретик зря назвал .это место свинарником, неосторожные, необдуманные слова!... Он уже понимал, что инквизитор не отступится, что его будут расспрашивать долго, исподволь, незаметно, с чрезвычайной осторожностью подводя к тому, о чем он сам пока даже, наверное, и не догадывается.
Надо жить тихо и незаметно, подумал еретик с опозданием. Если ты купил крепкий каменный дом, построенный еще чуть ли не век назад, не стоит изумленно выбегать на широкий двор с криком, несомненно, беспокоящим и дивящим соседей: „Смотрите! Смотрите, что лежало в брошенном сундуке умершего старика Барбье!"
А потом она исчезла, эта дьявольская шкатулка!
Как? Как она исчезла? Ведь он крепко держал ее в руках, дивясь невероятной тяжести. Конечно, он хотел знать, что там внутри. Он ведь понимал, что даже золото не может весить так много. Он не нашел запоров, не нашел никакого замка, палец сам собой лег в какую-то выемку, будто для того и созданную. Она была подчеркнута ярким алым кружком, эта почти неощутимая выемка...
Как?! Как исчезла шкатулка? Ведь он крепко держал ее в руках, он ни на мгновение не разжимал руки.
„Вы считаете в моем учении хорошим для себя то, что в нем согласно с мнением ваших ученых, — сухо продолжил инквизитор. — А веруете ли вы в то, что на престоле в алтаре находится тело Господа нашего Иисуса Христа?“
„Верую."
„Вы знаете, что там есть тело, и что все тела являются телом нашего Господа....— еще суше сказал инквизитор. — Я вас спрашиваю: находящееся на престоле в алтаре тело действительно ли есть истинное тело нашего Господа, родившегося от пресвятой девы Марии, распятого, воскресшего и восшедшего на небеса?"
С тяжелым подозрением, с тайной дрожью в голосе, еретик затравленно спросил:
„Сами вы веруете ли в это?"
Он мой! — восторжествовал инквизитор.
Тень улыбки снова скользнула по уголкам его тонких губ. Сейчас я позову палача, решил он. Еретик скажет все, он укажет местонахождение шкатулки. Не может быть так, чтобы то, что может оказаться в руках святой Римской церкви, оказалось в руках какого-то жалкого грешника...
Подняв руку, он щелкнул пальцами.
Дверь открылась.

Глава III. „ПОЛМОРДЫ! СМАХУ! ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ!.."
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Телеграфистка, сорок пять, сто двенадцать, беспорядочная тяга к спиртному. Где ты, мой кукушонок?

— Ау! — позвал Шурик.
Кукушонок не откликнулся.
Пива, подумал Шурик. Много пива!.. А если пива нет, горячий душ — хотя бы смыть пыль с тела.
Ничего более крепкого, чем пиво, Шурик позволить себе не мог. Ныло выбитое на тренировке плечо. Экстрасенс Сережа, почти год работающий на контору Роальда, не успел довести лечение до конца, улетел в Москву — участвовал в глобальном эксперименте, затеянном академиком Казначеевым.
Это ничего, объяснил, улетая, экстрасенс. Я взял твою фотографию, Шурик. Я буду работать с твоим плечом на расстоянии, мне так даже удобнее. Единственная просьба — не пить. Когда объект пьет, экстрасенсу трудно.
Вода в душевой оказалась ледяной, обжигала, как кипяток. Приведя себя в относительный порядок, Шурик накинул рубашку, натянул брюки и вышел на широкий балкон. По деревянным перилам густо расползлись надписи. Самая длинная привлекала своей непритязательностью.
„Вид из этого окошка удивит тебя немножко".
Наверное, автор надписи собирался выполнить ее на подоконнике, но что-то ему помешало и он выбрал балкон, искренне желая дружески предупредить всех будущих постояльцев о неожиданностях вида, открывающегося из данного номера.
Вечерело.
Листва берез, вялая от жары, чуть подрагивала под мягкими порывами ветерка. Даже не ветерок, собственно, а так, некие неясные перемещения хорошо прогретых воздушных масс. Глухая немощенная улочка, ответвляясь от главной, исчезала в плотном массиве берез и китайской сирени. Но это был не парк, потому что из-за листвы, из зарослей, утомленных июльской долгой жарой, доносились всякие волнующие запахи и легкий сладкий дымок сжигаемых в печке дров. Внизу, под балконом, парусом надувалось бело-голубое полотнище, натянутое над столиками летнего кафе.
Уверенно, как осы, гудели под полотнищем местные выпивохи.
Что-то насторожило Шурика.
За кустами сирени, украшающими площадь и подходящими прямо к открытому кафе, кто-то-стоял...
И не просто стоял.
Этот кто-то стоял затаившись. Он внимательно вглядывался в окна гостиницы, не забывая и про выпивох, гудящих в кафе. Он был напряжен, он понимал, что совершает что-то непозволительное, но стоял, всматривался настороженно.
Шурик тоже насторожился.
Женщина?.. Вроде непохоже... Слишком уж плоская... Провинция гордится крупными формами.
Мужчина? Тогда почему бедра так широки? Ишь, застыл будто каменный...
А каменный и есть! — дошло до Шурика. Скульптура! Пракситель эпохи раннего сенокоса. Аполлон ужалившийся.
Пытаясь получше рассмотреть скульптуру, Шурик перегнулся через перила.
На плечах Аполлона ужалившегося топорщилось нечто вроде каменной телогрейки, плотно обхватывающей немощную грудь, каменные штаны, на ногах лихо смятые в гармошечку, туго обтягивали круглые, как гитара, бедра.
Мужик, утвердился в мнении Шурик. Он даже рассмотрел в откинутой руке мужика зазубренный серп. Так сказать, по грибы вышел, на жатву. Самое время.
Но если мужик, зачем ему лохматые космы? А если женщина, почему с такой прытью рвет от нее каменный пионер с разинутым ртом и пустым лукошком? За вторым серпом побежал?
Загадка.
Много загадок на свете. Вот, например. Сколько граммов кальция в сутки должен получать муж от жены, чтобы всего за одну неделю его рога вымахали на метр? Или, если уж быть совсем серьезным: сколько самодельных обрезов припрятано в разных укромных местечках России? И где, скажем, завтра всплывет очередной?
И так далее.
В комнате затрещал телефон.
Конечно, Роальд.
Роальд все рассчитал по минутам.
Желания Шурика, даже смутные, не были для него тайной.
Пива выпей, разрешил Роальд, но ничего больше. И на свои. Я пьянству сотрудников не потатчик. А что душ холодный, прекрасно. Зимой в Т., как правило, нет холодной воды. Еще вопрос, что предпочтительней.
И добавил: в номере не сиди. Вечерняя жизнь Т., по крайней мере, та ее часть, которая тебя интересует, проходит в шумных общественных местах, в таких, как кафе, расположенное под твоим балконом. Спустись в кафе, возьми пива, присмотрись, что к чему, но никак ни во что не вмешивайся.
— А если Лигушу начнут убивать? — хмыкнул Шурик.
— Лигушу убьют пятнадцатого, — уверенно ответил Роальд. — Если ты не дурак, прислушивайся к моим словам. Сиди в кафе, наслаждайся жизнью. А если на Лигушу наедут, — все же добавил он, — смотри, чтобы ничего такого там не случилось...
— Трупа, что ли?
— Ага.
— Ясно, мой кукушонок!

Пыль еще не осела после набега покупателей, а на нашем складе опять „Петров", „Орлов", „Горбачев", „Распутин", „Демидов", и все, что требуется для такой компании!


Шурик спустился в кафе.
Несколько столиков, легкие ограждения, полосатый тент над головой.
За столиком, приткнувшимся к красной кирпичной стене гостиницы, скучали длинноволосые тинейджеры. Человек семь. Они так походили друг на друга, будто их сделали с помощью фоторобота. Побитые носы, синяки под глазами, патлы до плеч. Ладони тинейджеров сами собой, независимо от сознания, отбивали по столику сложный, постоянно меняющийся ритм. Ни жизнь, ни погода, ни соседи по столикам тинейджеров не интересовали. Вечеринка молчания. Вечеря равнодушных. В глазах, дьявольски пустых, Шурик ничего не увидел, кроме извечного, как звезды: „Козел!...“
И соседний столик был занят.
Занимали его мужики в цвету. Младшему под сорок, старшему за пятьдесят. Золотой возраст, лучше не бывает. Любохари, любуйцы, сказал бы Роальд, обожающий цитировать глупости Врача. Даже странно, подумал Шурик. Нет человека более самостоятельного, чем Роальд, а такая зависимость. ..
„В половинчатых шляпах совсем отемневшие Горгона с Гаргосом, сму-у-утно вращая инфернальным умом и волоча чугунное ядро, прикованное к ноге, идут на базар..."
Подумать только, такое мог нести Роальд! Причем с таким видом, будто понимал что-то. Цедил с торжеством: „В сапожках искристых ясавец Лель губами нежными, как у Иосифа пухового перед зачатием Христа, целует пурпур крыл еще замерзшего Эрота..."
В первый раз Шурику послышалось — енота, но узнав, что речь идет все же о боге любви, он несколько успокоился, хотя что там — бог любви! Обычное, в сущности, хулиганство. Колчан за спину, на глаза платок, и пошел, не глядя, садить стрелами по толпе.
Хорошая компания,.оценил Шурик. Эти долгую жизнь прошли,.умеют, наверное, веселиться. Голубые брюки, пусть не новые, застиранные, но белые рубашки... В сапожках искристых ясавец Лель... И скользкий иезуй с ними, он же соленый зудав... И потрепанный жизнью сахранец, он же наслажденец сладкий, с усами, как у бывшего вице-президента...
Шурик усмехнулся. Хорошие мужики.
— Весь класс по-чешски!.. — потрясал кулаками здоровенный Гаргос, смутно вращая инфернальным умом и обращаясь в основном к потрепанному жизнью сахранцу. — Это вам не пиво сосать!.. Год сорок второй, зима, воробьи дохнут, а мы язык учим... В нашу деревню немца прислали. Он вовремя сдался в плен, его проверили, и прямо к нам. Днем, значит, коровник чистит, а вечером учит языку. Тихий фриц, жизнью сломлен. Кто мог знать, что вовсе не фриц он, а чех, и учит нас чешскому, а не немецкому? Деревня у нас дружная, все учили. До сих пор старики помнят, как будут духи по-чешски...
Издалека, из-за берез и сирени, вдруг долетел, пронесся над площадью рыдающий женский голос:
— Барон!.. Барон!..
Поскольку ни молчаливые тинейджеры, ни компания, окружавшая Гаргоса, никак нс отреагировали на далекие рыдания, Шурик решил, что поиск баронов в Т. в общем дело налаженное, будничное. К делу этому тут привыкли, как, скажем, к приему бутылок. И выбросив голос из головы, Шурик еще внимательнее присмотрелся к компании Гаргоса.
Двое сидели спинами к Шурику.
Судя по багровым, в складках, затылкам, по плечам, туго обтянутым рубашками, крепкие они были мужики. И смеялись крепко, с чувством, и стояли перед ними пивные кружки тоже крепко и с чувством. И так же крепко и с чувством смеялся над собственным рассказом здоровенный Гаргос, выучивший по ошибке чешский язык, а, значит, потерявший колоссальное удовольствие общаться с приятелями на чистом немецком.
Чуть сдержанней, чем остальные, ухмылялся усатый сахранец, иезуй, зудав соленый, щедро украшенный спелой пшеницей зрелых усов. Он поглядывал на приятелей свысока, с нескрываемым превосходством, типичный главгвоздь гостей, а ведь мужики собрались крепкие, каждый себе на уме, каждый осушил уже по паре, а то и по другой пива. Судя по душевному оживлению, и не пива тоже.
„Развеселись, — процитировал бы Роальд. — Вот для тебя паром дышит жирный разомлюй!"
Роль разомлюя в данном случае играл огромный рыхлый человек, сидящий одиноко за столиком, поставленным почти на тротуаре. Впрочем, разомлюя это не смущало. Шурик его сразу узнал.
Если человеческое тело и впрямь является храмом души, то данный храм был основательно запушен. Не очень глубокие, но отчетливые морщины уже избороздили широкое лицо Ивана Лигуши, сизые щеки поросли щетиной, прическа бобриком невыгодно подчеркивала линию низкого лба. При этом бывший бульдозерист выгодно отличался от всех объемом. Даже сидя он возвышался над долговязыми тинейджерами и слушателями Гаргоса. Нелегко было Анечке допрыгнуть до его лба, не без сочувствия подумал Шурик. Что-то такое было в Лигуше. Раздражающее. И в глазах, колюче выглядываюших из глубоких глазниц, просматривалось что-то раздражающее. Толи не понимал чего-то Лигуша, то ли нс хотел понимать.
„Взять его за грудки и спросить, чего ты не понимаешь?..
Взглянув на кулаки Лигуши, каждый с пивную кружку, Шурик отказался от вольных мыслей.
— Да ладно, немецкий! Дело не в этом! Люди редкостные в нашем селе, Сашок!... — Гаргос, невинная жертва военнопленного чеха, убедительно закатывал глаза, доверительно щурился, пытаясь воздействовать на зудава хитрого, наслажденца в спелых усах. — Редкостные, кристальные люди! Нс индейцы какие, если по совести. Нагишом по пальмам нс прыгают, серьезность у них в глазах. Ты таких теперь не увидишь. Просты, добры...
— ...а если ходят странно, так это у них штаны такие.
Все замолчали.
Наверное, Иван Лигуша, бывший бульдозерист, не впервые вступал в общую беседу таким манером. Никто к нему и головы не повернул, только Гаргос, упоенно восхваляющий некое село и его жителей, не позволяющих себе прыгать по деревьям, чуть-чуть побагровел. Впрочем, к Лигуше он тоже не повернулся.
— Редкостное село! Замечательное село! Одна улица, зато километров на тридцать. За солью отправишься, считай на два дня с ночевкой. Если один край горит, в другом спокойно работают. Когда еще огонь дойдет!...
— ...а если морды у многих в копоти, так это привычка, пожаров много случается.
Голос у .Лигуши звучал сипло, вызывающе. Широкоплечий Гаргос дернулся, но опять не обернулся, нашел силы продолжить:
— Река, Сашок! Плесы по девять верст, глубина до семи метров. Рыбу пугнешь, не налим, так таймень всплывет...
— ...а если всплывет и парочка водолазов, так ото потому, что рыбу аммоналом пугают.
— И разве только рыба?.. - широкоплечий Гаргос густо побагровел, улыбка закаменела, но все равно смотрел он только на иезуя, самодовольно поглаживающего свои колосящиеся усы. — Если бы только рыба!.. Культура в селе, библиотека, клуб... К нам цирк приезжал! — вспомнил он торжествующе. — Бегемот в клетке, птицы... Бегемот челюсть отклячил, пасть, как мешок... А народ добр, бегемоту в пасть чего только не бросали! И яблоки, и огурцы, и помидоры, и свеклу, картошку даже...
— ...а если в пасть еще и гранату подбросили, — сипло прогудел Лигуша, — так ото потому, что сами ее и смастерили.
— А я? — вскинулся Гаргос, как бы торжествуя над провалом Лигуши. — Слышь, Сашок? Умельцы у нас хоть куда. Хочешь, мельницу поставят, хочешь, гранату соорудят, дай только материалы! И эта граната... Чего ж? Считай, фейерверк, веселье... Рванула так, что в твоем Парагвае все негры с деревьев попадали!
— Какие негры? — насторожился усатый Сашок,, зудав соленый и наслажденец. — Какие в Парагвае негры?
— Ну, нацисты, — просипел Лигуша. — Не все равно?
К Шурику неслышно приблизился официант. Тощий и длинный, снисходительно улыбнулся: . . '
— Что закажете?
— Рыбий корм, — машинально ответил Шурик, разглядывая витрину крошечного магазинчика, уютно устроившегося на краю площади. Весь застекленный, похожий на аквариум, магазинчик был украшен крупной вывеской — „Русская рыба“.
Официант снисходительно улыбнулся:
— Не держим.
— А русская рыба?
— Хек. Треска. Лещик по-польски.
— Почему по-польски? Русская ведь.
— Так на воде... — снисходительно объяснил официант.
— А пиво? Русское?
— У нас жигулевское.
— Тоже на воде?
Официант понимающе повел плечом:
— Как закажете...
— Послушайте... — Шурик опасливо понизил голос. — Кто это там?
Официант тоже опасливо обернулся:
— Где?
— Да на полянке... Вон, за сиренью... Серп в руке держит...
— А-а-а... — расслабился официант. — Художественная скульптура. Константин Эдмундович, если официально.
— А по роду занятий? ,
— Первооткрыватель, наверное.
— Если первооткрыватель, почему от него пионер убегает?
— Тогда первопокоритель. Тут у нас всякое стояло. Только, как день ВДВ, так бывшие десантники все сносят. Один Константин Эдмундович стоит. Всех, как День ВДВ, сносят, а Константин Эдмундович стоит.
Не люблю я этого, подумал Шурик, проводив глазами официанта, и извлек из кармана газетные вырезки.

Инвалид Великой Отечественной войны с правом на получение личного автомобиля ищет спонсора, готового оплатить неизбежную взятку.


За соседним столиком снова загомонили.
— Вот тебе писали, в Парагвае картошки нет... — Гаргос обращался к усатому и до Шурика вдруг дошло, что зудав соленый, сахранец и иезуй, он и есть тот человек, что получил в Парагвае наследство и которого Анечка Кошкина просто скотом звала. — И картошки нет, и индеанки, они тоже такие. Я сам читал. Ты пуговку расстегнул, а она уже вся голая! Таких голых, как в Парагвае, вообще нигде нет. Ходят абсолютно ни в чем. И тебя разденут. Одумайся!
Издали, из-за берез, из-за магазина „Русская рыба“, томительно донеслось:
— Барон! Барон!..
Уютное местечко, подумал Шурик.

Уважаемый господин президент! А не обменяться ли вам в целях полной безопасности всех народов кнопками запуска ядерных ракет со всеми президентами государств, владеющих ядерным оружием?


Здравая мысль.
Шурик хмыкнул.
Иван Лигуша, вдруг обернувшись, недовольно повел огромным рыхлым плечом.

В словаре научных терминов, вовсе не старом, сказано: „Плюрализм — это разновидность эксгибиционизма в сочетании с вуайеризмом, то есть непременное участие в половой близости трех и более партнеров". Как же прикажете понимать плюрализм мнений?


Шурик хмыкнул.
— А еще гуси... — убеждал наслажденца, сахранца сладкого совершенно распоясавшийся от выпивки и волнения Гаргос. — У нас гусь как гусь, а у них гусанос. Хоть хворостиной стегай, гусанос ядовит и все во Флориду рвется.
— Вот так? — от усиленного внимания к словам Гаргоса у усатого, он же скот и зудав соленый, прорезался парагвайский акцент: — Гус... Ты так сказаль? Гус?.. Зачем ядовит? Почему Флорида? Он ядовитый бывает не!..
— Вот я и говорю.

Беляматокий.


Редкостное слово, оценил Шурик. Ни одна буква не повторяется. Жаль, неизвестно, что означает. Впрочем, Лигуша на такое богатое слово все равно не потянет. Рвется, зовет кто-то через всю страну — беляматокий, дескать, беляматокий!..
Тоскливый зов.
Что-то изменилось в кафе.
Шурик не сразу это отметил.
Потом до него дошло: в кафе все молчали.
Он оторвался от объявлений.
Приятели Гаргоса смотрели на него. Даже те, с багровыми затылками, что сидели к нему спиной. В их затуманенных алкоголем глазах теплилось какое-то гнусное ожидание.
— Че, Иван? — волнуясь спросил Гаргос, не оборачиваясь к Лигуше (и без того было видно, обращается он к нему). — Драка будет?
— А вы монетку бросьте, — тоже не оборачиваясь просипел бывший бульдозерист. — Решка выпадет, к драке. Орел, сам Бог велел.
— Точней не можешь? — Гаргос обиделся.
Куда уж точней! — с подозрением удивился Шурик. Если они обо мне, надо сваливать. Чем я им помешал? Газетой шуршу?
— Он уйдет, Иван? — недоверчиво спросил настырный Гаргос.
Ему не ответили.
Тощий официант, вынырнув из-за Шурика, шепнул:
— Междугородняя. Вас зовут. Хотите, поднимитесь к администратору, хотите, в свой номер. — Врал, наверное. Не хотел скандала.
— Як себе поднимусь.
То, как смотрели на него Гаргос и компания, ему не понравилось.
Забрав у официанта поднос с пивом, он поднялся. Он остро чувствовал: Лигуша в нем угадал что-то. Враждебное, не свое. Вот ни разу и не взглянул, но угадал, угадал что-то...
С подносом в руках, не оглядываясь, смиряя себя, Шурик поднимался по лестнице. Он знал свою слабость. Больше всего ему хотелось сейчас вернуться в кафе, запустить подносом в приятелей парагвайца и выбить стул из-под Лигуши. Он знал: ему нельзя возвращаться. Он знал: он не вернется. Ты же работаешь, сказал он себе. Ты работаешь на помойке. Помойка не может благоухать как шанель.
Шурик боялся себя такого.
Где-то в апреле возле универмага „Россия" Шурик отбил у пьяных, озверевших от пьяной силы юнцов вопящую, как милицейская сирена, девчушку. Вырвавшись из потных и мерзких лап, девчушка дала деру, забыв даже, как потом выяснилось, позвонить в ближайшее отделение. Семь разочарованных и обнаглевших юнцов, потные акселераты, заглотившие каждый по паре бутылок портвейна, тяжело притопывая шнурованными кроссовками, пошли на Шурика. Он украл у них удовольствие. На ходу вооружаясь, кто палкой, кто ржавой железкой, акселераты шли на Шурика, круша по пути хрупкие стекла автомашин, пристроившихся на стоянке. Владельцы коммерческих ларьков, попрятавшись за металлическими ставнями, не без удовольствия следили, как мента в штатском, а может сотрудника налоговой инспекции (за кого еще они могли принять Шурика?) загоняют в тупик под глухую кирпичную стену. Единственное, чего боялся Шурик — не сорваться, не искалечить юнцов. Из-за этих проклятых мыслей он действовал чуть замедленно. Не то, чтобы он пропускал удары, нет, просто в последний момент за остекленелыми взглядами, за кривыми, уже нечеловеческими ухмылками, за воплями, мало напоминающими человеческие голоса, он вдруг, как звезду из тьмы колодца, прозревал в несчастных акселератах им самим непонятное отчаяние, и боялся, боялся сорваться, дать волю кулакам...
Где-то в январе на заплеванном, гудящем, как рой, центральном рынке, два смуглых гуся в потертых кожаных куртках рассыпали по грязному снегу лук, принесенный какой-то старушонкой на продажу. Старушонка, крест накрест перевязанная теплым платком, беспомощно смотрела, как гуси, гогоча, топтали сапогами лук. Наверное, это было все, чем владела старушонка. Шагах в пяти стоял милиционер. Он ничего не видел, потому что не хотел видеть.
Уложив гусей на заплеванный снег, Шурик показал милиционеру удостоверение.
„Я их заберу", — лениво сказал милиционер.
„А через час они вернутся?"
„Тебе-то что? — усмехнулся милиционер. — Они свое получат."
И усмехнулся:
„По закону..."
„Видишь, — сказал один из гусей, лежа на грязном заплеванном снегу, но ухмыляясь. — По закону!"
Услышав про закон, старушонка заплакала...
Ледяной шип уколол Шурика. Больше всего ему хотелось сейчас спуститься в кафе. „Так же не должно быть, сказал он Роальду однажды. Я по морде хочу гаду вмазать, а у него там что-то в глазах — кулак не поднимается. Почему? Наверное, во мне что-то сломалось." — „Да ну, — грубо сказал Роальд. — Просто ты уже не трава."
В августе, год назад, Роальд, Сашка Скоков и Шурик участвовали в-засаде на банду Соловья — Кости-Пузы. Два месяца Сашка Скоков выслеживал Соловья, днюя и ночуя в картофельной ботве на огороде старика Пыжова, за вполне умеренную плату согласившегося пустить на квартиру тихого квартиранта. Частные дома, беспорядочно разбросанные по плоскому берегу умирающей речушки, не были, собственно, окраиной Города. Соловья это, конечно, устраивало.
За Костей-Пузой тянулся длинный след.
Впервые Соловьев, будущий лихой Соловей, попал в руки закона в Городе. Было ему пятнадцать с небольшим, шел шестьдесят восьмой год, и из колонии Соловей вышел уже Костей-Пузой. И кличка, и имя, все было тщательно расписано на пальцах рук, будто Соловей сразу хотел сказать властям: хватит! теперь я не прячусь! я теперь всему научился, а дуги пусть медведь гнет... Три раза садился Соловей на разные сроки и к сорока годам подробно изучил „Кресты“, Бутырку, Владимирскую пересыльную и массу других не менее злачных мест. Убийство в Свердловске, разбой в казахских поселках, три мокрых дела в Томске и в Городе... Было ради чего выслеживать Костю-Пузу. Сашка тогда хорошо сработал. \
В ночь засады в деревянном домишке, выходящем глухой стеной в огород старика Пыжова, пировали сам Костя-Пуза, его двоюродный брат и мрачноватый тип, известный уголовному миру не менее чем по семи кликухам. В эру свободы, объявленной в стране, Соловей и его подручные нс теряли времени даром. Не один Роальд мечтал определить Костю-Пузу и его дружков куда-нибудь подальше, но повезло Роальду...
Впрочем, засада не удалась. Несмотря на позднее пиршество бандиты держались настороже. На голос милицейского капитана, предложившего соловьям сдаться, Костя-Пуза ответил выстрелами из обреза. Его поддержал двоюродный брат, пустив в ход газовый пистолет. Пользуясь шумом, Костя-Пуза через угольный люк выскользнул в огород старика Пыжова. В темноте он налетел прямо на Шурика. Был момент, когда Шурик понял — Соловей сильнее... Не окажись рядом Роальда, Шурику пришлось бы туго, но, к счастью, Роальд оказался рядом и не зря вокзальные грузчики держали Роальда за грубого...
Обобрав с одежды обрывки картофельной ботвы, Шурик присел на какой-то ящик. Его трясло. Роальд хмуро сказал:
„Сашку ранили."
„Где он?"
Роальд хмуро кивнул в сторону дома.
Сашка Скоков лежал на старом половике, брошенном в тень забора. Вышедшая луна ярко освещала запущенный двор и повязанных подельников Соловья. Рядом стоял, нервно потирая длинные грязные руки, хозяин дома — спившийся мужичонка в потасканной телогрейке. Не останавливаясь, сам себя не слыша, он повторял одно и то же: „Чего это, мужики, а?..“ Несло перегаром, кислятиной, землей, кто-то из милиционеров по рации вызывал скорую, у всех были злые лица.
„Ты как?" — спросил Шурик.
Держась за плечо, Скоков беспомощно хмыкнул:
„Да ладно..."
И улыбнулся.
Эта беспомощная улыбка доканала Шурика. Он даже закуривать не стал. Он слова больше не сказал. Сжав кулаки, он вернулся в огород. Костя-Пуза, в наручниках, лежал в картофельной ботве и злобно скрипел зубами. „Ты, мент! — шипел он, пытаясь разглядеть отворачивающегося Роальда. — Я тебя поимею!"
Роальд курил. Казалось, он ничего не видит, но появление Шурика его насторожило.
„Мотай отсюда, — сказал он грубо. — Скокову помоги, или там ребятам."
„Да ладно, — благодушно кивнул милицейский капитан, очень довольный тем, что ранен не его человек. — Я ж понимаю. Пусть набежит... Темно...“
Шурик смаху пнул Соловья в лицо.
Крысы! Подонки! Что позволяет им плодиться с силой такой невероятной, такой неистовой?..
И снова бросился на Соловья.
Он ничего не видел, он ничего не чувствовал. Он бил ногами хрипящего, катающегося в картофельной ботве Костю-Пузу, а милицейский капитан, благодушно придерживая за плечо Роальда, в общем-то и не рвущегося остановить Шурика, благодушно приговаривал: „Да пусть набежит. Чего там!“
И советовал: „Набеги, набеги. Легче будет.“
Крысы, подонки, плесень, расползающаяся по углам. Тараканы, забившие каждую щель...
Шурик, наконец, взял себя в руки, зло глянул на Роальда: „Почему ты меня не остановил?"
Роальд усмехнулся:
„А ты бы остановился?"
Ладно... Хватит воспоминаний...
Шурик открыл номер, водрузил поднос на тумбочку и с кружкой пива в руках прошел на балкон.
Может, Роальд прав? Может, всех простить? Всех этих Пуз и прочих подонков, с которыми так нелепо, так долго, так неэффективно возится государство?..
Смеркалось.
Душно пахло травой, вялыми листьями.
За темными кустами сирени Константин Эдмундович, первооткрыватель, а, может, первопокоритель, упорно гнался за каменным пионером, держа в руке серп.
Снизу, из кафе, донеслось:
— Пришел, значит, мужик в столовую...
— Да сгорит она, — сипло перебил рассказчика Лигуша. Кажется, он перебрался за столик парагвайца и его приятелей. — Вот на' той неделе сгорит!
— Да пусть сгорит, ты мне не мешай, — обозлился Гаргос. — Ты ж еще не спросил, о какой столовой я говорю.
— Да бывшая орсовская, — сипел Лигуша. — Чего спрашивать? Она и сгорит.
Шурик вздохнул.

Мне двенадцать. Через шесть лет отдамся миллионеру. Телефон в редакции.


Уходя от Шурика, Лера сказала: ты работаешь на помойке, не хочу, чтобы тебя убили на помойке. Ты столько дерьма насажал в тюрьмы, что тебя все равно убьют. Чем больше дерьма вы сажаете в тюрьмы, тем больше его вываливается обратно. Не хочу жить на помойке вдовой!..
Шурик вздрогнул.
Телефонный звонок раздался так неожиданно, что с балкона сорвались ко всему привычные воробьи.
Звонить мог только Роальд. Самое время обменяться первыми впечатлениями о человеке, пятнадцатого которого убьют. Почему-то именно дата вызывала в Шурике раздражение.
Он вернулся в комнату и поднял трубку.
— Ты уже лег? Это я, твоя ласковая зверушка! Чувствуешь, какая я ласковая и гибкая? Это потому, что в прежней жизни я была кошкой...
— Да ну? — удивился Шурик. — Ты это точно знаешь?
— Еще бы! — простонала невидимая собеседница, опаляя Шурика огнем неземной страсти, и задышала тяжело, неровно, многообещающе. — Ты обалденный мужик! Я тебя увидела, сразу решила: отдамся!..
— А где ты меня увидела?
— Куда ни гляну, везде ты! — щедро выдохнула незнакомка. — Глаза закрою, тебя вижу. Хочу погладить тебя. Я нежная.
„Барон!.. Барон!.." — донеслось с улицы.
Я схожу с ума, догадался Шурик. Не надо было приезжать в Т. Когда-то в Т. я чуть не сошел с ума, спасибо сержанту Инфантьеву...
Он был уверен: звонила Кошкина...
Анечка Кошкина, обидчица Лигуши...
Правда, в автобусе голос ее звучал низко и злобно, а сейчас звенел, как ручей, как эолова арфа, как морской накат на таинственном берегу. Кошкина умоляла: не набрасывайся на меня сразу! В голосе Кошкиной волшебно подрагивала туго натянутая струна: не торопись, не спеши, я все равно твоя!..
— Послушайте, — сказал Шурик. — Вы, наверное, ошиблись.
Голос Кошкиной изменился:
— Сорок семь тридцать три?
— Сорок семь тридцать два.
— Я в суд подам на телефонную станцию!
— Послушайте, — сказал Шурик. — Не стоит, наверное. Я все равно хотел с вами поговорить.
— „Поговорить"! — фыркнула Кошкина. — А предоплата?.. Я не шлюха, чтобы работать бесплатно. И не проститутка, чтобы бежать на первого, поманившего сам nil. Я помогаю робким стеснительным мужчинам. Мой телефон, он для тихих мужчин. Мне вообще ни с кем не надо встречаться.
— А выбор?
— Какой выбор? — Кошкина растерялась.
— Не думаю, что у вас есть разрешение на работу с тихими стеснительными мужчинами. А вот я имею право на отлов всех, кто неофициально работает с мужчинами, даже стеснительными и робкими.
Шурик усмехнулся:
— Выбор прост. Или я со скандалом прикрываю вашу лавочку, или помогу вернуть стоимость рога... А?
Кошкина удивилась:
— А ты кто?
— С этого и следовало начинать.
— Ну давай начнем... — Кошкина, похоже, не собиралась сдаваться, но и Шурик не собирался длить дискуссию.
— Завтра в два, — сказал он. — Около „Русской рыбы“.
— Почему в два?
— Мне так удобно.

Две неразлучных подруги желают создать семью нового типа — две жены и один муж. Ищем счастливца.


Шурик допил пиво, закурил и вышел на балкон.
Снизу доносилось пьяное сипение Ивана Лигуши:
„Ему полморды снесут! Мало ли, что тихий! Замахивается, паскуда!"
Неясно, кого он имел в виду, но неизвестный, похоже, вел себя действительно нехорошо, не по-товарищески.
„Много ты знаешь!"— не менее пьяно возражал Горгос.
„Смаху! Полморды! — сипел Лигуша. — Одним выстрелом!"
„А мне наплевать!.. — без всякого акцента вмешался в спор парагваец. — Мне теперь наплевать, я в Асунсьон еду!..“
„А ему полморды снесут! “
Вдруг налетал ветерок, шуршала листва, внизу обидно и мерзко похохатывали. А потом в кустах сирени блеснул свет и грохнул тяжелый выстрел.
„Обрез! — мелькнуло в голове Шурика. — Обрез Соловья! Соловей до Лигуши добрался!**
Не задумываясь, он махнул с балкона в высокую клумбу, заученно перевернулся через плечо и вскочил на ноги. Прямо перед ним стоял человек с обрезом. Высоко вскинув руки, он торжествующе вопил:
— Полморды!..
Коротким ударом Шурик уложил убийцу на землю.
„Не помог, не помог Лигуше! — клял он себя. — Оставил мужика без защиты! “
Обрез полетел в кусты и самопроизвольно пальнул из второго ствола. Было слышно, как в кафе бьется посуда, шумно падают на пол люди.
Как в Парагвае, подумал Шурик. Там негры с деревьев падают.
— За что ты его? — Шурик заломил руку убийцы. Он был уверен: Лигуше не повезло, бывший бульдозерист не дожил до пятнадцатого.
— За дело!
Нападавший впал в эйфорию. От него густо несло спиртным. Не пытаясь вырваться, он торжествующе вопил прямо в лицо Шурику:
— Смаху! Полморды! Одним выстрелом!
„Скотина Лигуша. Свою смерть предсказал. Пары минут не прошло, как трепался, и вот... полморды...“
— За что ты его?
— А тебе за что нужно?
— Мне? — изумился Шурик.
— Я и спрашиваю...
— Не дергайся! — приказал Шурик. — Ты арестован.
И полез в карман за удостоверением.
— А вот хрен! Это ты мои бумажки будешь читать, козел! Я самый тихий в дурдоме!
Для порядка поддав придурку ногой, Шурик выпрямился.
Тощий официант деловито собирал побившуюся посуду.
Это что... — бормотал он негромко. — Вот в День ВДВ или в Ночь Пограничника... А то бандиты придут, сладких ликеров требуют...
— Точно, полморды... — мужики поднимались с пола, неторопливо отряхивались. Тинейджеров, кстати, не было, слиняли тинейджеры. — Смаху, смотри!.. Прав Иван, зря спорили...
Ничего не понимая, Шурик обернулся.
В неярком, по-провинциальному уютном свете фонарей он увидел пригнувшегося за сиренью Константина Эдмундовича. С серпом в руке и с полуснесенным картечью лицом первооткрыватель выглядел устрашающе. Так устрашающе, что каменный пионер уже точно теперь драпал не за вторым серпом, а просто драпал.
— За что ты его? — повторил Шурик беспомощно.
— За дело! — самодовольно выпрямился террорист. Он был в восторге от им содеянного и все порывался шагнуть через ограждение. Тощий официант его не пускал:
— Закрыто!
— Полморды! Одним выстрелом!
— Вот и хватит. Домой сваливай.
— Как это домой? — удивился Шурик.
— А куда? — удивился официант. — Это ж Дерюков. Он псих. Его ни в милицию, ни в дурдом не возьмут. У него от всего освобождение.
— Разберемся, — Шурик подтолкнул Дерюкова к тротуару: — Идем, придурок. Я тебя повязал. За хулиганство в общественном месте. Даже в первопокорителей нельзя стрелять.

Москва, 2 октября 1641 года

Сенька Епишев, дьяк Аптекарского приказа, с откровенным недовольством смотрел на помяса, выставившего на стол тяжелую, даже, похоже, очень тяжелую, металлически поблескивающую шкатулку.
Не след приносить в Аптекарский приказ предметы, никак не связанные с прямыми делами приказных дьяков. В Аптекарский несут сборы лекарственных трав и цветов, это важное государево дело. Если ты истинный помяс, собиратель трав, сберегатель жизни, собирай травы, да коренья, очищай их, перебирай тщательно, чтоб земля не попала в сбор, а сам суши собранное на ветру или в печи на самом лехком духу, чтобы травы да коренья от жару не зарумянились. И в приказ, само собой, неси сделанный сбор в лубяном коробе...
Этот дурак, помяс Фимка Устинов, шкатулку припер.
Дьяка Сеньку Епишева точил бес любопытства. Нс стой помяс напротив, пуча бессмысленно голубые глаза, толстый палеи, дьяка давно лег бы на алое, бросающееся в глаза пятно, четко обозначенное на темной, как бы неведомым огнем опаленной крышке... Непонятно, как шкатулка открывается? Не видно ни замков, ни запоров. Это как так? В тундре, в сендухе, в халарче, как тундру по-своему зовет самоядь, как в тундре найти такую вещицу?
Земли у нас немеряны, подумал дьяк, границы не определены. Идешь на север, идешь на восток, и нет никаких границ. Ни он, умный дьяк, ни этот помяс, ни многие промышленники, ни даже сам царь-государь и великий князь Михаил Федорович не знают, где пролегают восточные или северные границы страны. Идешь, слева речка выпадет, справа серебряная жила откроется, хоть руби ее топором. На камне орел сидит, прикрылся, как шалью, крыльями, робкая самоядь на олешках спешит. Рухлядь мяхкую, дорогую спешат в срок доставить. Откуда в тундре шкатулка? Еде самояди взять медь?.. Или золото? — подумал дьяк... Дурак Фимка!
А Фимка Устинов, помяс, уставясь на дьяка выпучеными немигающими глазами, пришептывал виновато: вот де искал везде, всякие травы искази И траву колун, к примеру, цвет на ней бел Горьковата трава колун, растет при водах, но не на каждом озере... И корень искал — просвирку... Тоже растет при воде от земли в четверть,'а ягода на нем чуть меньшая, чем курье яйцо, видом зелена, на вкус малина...
Дьяк с укором, но и с некоторым испугом слушал пришептывают помяс а.
Безумен помяс, думал. В одиночестве человек как бы сламливается, становится открытым для бесов. Вот и Фимку настигли, подсунули шкатулку... Он в гиблых местах скаредной пищей питался, много непонятного видел, чего осознать не мог, без греха такую шкатулку, тяжести столь необычной, из пустынных землиц не вынесешь, Сибирь, известно... Там карлы живут, в локоть величиной, не каждый такой осмелится один на один с гусем выйти, там на деревьях раздвоенные люди живут, их пугни, они с испугу раздваиваются и падают в воду... И там студ такой, что воздух, как масло, можно резать ножами...
Палец дьяка сам собой лег на алое пятно. Вот истерлось, видно, за время... Вот говорит помяс, ссыпался перед ним крутой берег. Подмыло, значит. А в глине, как берег ссыпался, шкатулка открылась. Удивился помяс, никогда ничего такого не видел в сеендухе, потом задумался: государево, видно, дело, нельзя такую вещь оставлять дикующим! И даже вскрыть не решился шкатулку — законопослушен, богобоязнен, так и нес ее на плечах...
Глупый помяс!
Палец дьяка лег на алый кружок. Он, государев дьяк, только глянет, не потерялось ли что из шкатулки? Только глянет и передаст все наверх. Он понимает, дело впрямь государево...
Нажал пальцем пятно. Глаза жадно вспыхнули.
Изумился.
Будто металлическая струна, напрягшись, лопнула, долгий звон вошел в стены приказа, легкий, ясный, высокий, будто птичкины голоса славу пропели, а сама шкатулка, обретение дьявольское, морок, наваждение, начала стеклянеть, подрагивать, будто постный прозрачный студень, и сама собой растаяла в воздухе...
— Свят! Свят!
Крикнул на помяса:
— Людей пугаешь!
Помяс Фимка Устинов честно пучил испуганные синие глаза, левой рукой растерянно держался за бороду. Не было у него сил возразить дьяку. Шепнул только:
— Свят. Свят!..
И дышал густо.

Глава IV. „Я ЛЕЧУ СИЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ.."


14 июля 1993 года

Лучше всего праздничный вечер запомнится вашим гостям, если вы отравите их копчеными курами, купленными в магазине „Алау“.


Шурик раздраженно проглотил слюну.
Уже собравшись позавтракать, он не нашел в кармане бумажник. Скорее всего, выронил его, когда прыгал с балкона. Прекрасная возможность проверить талант Лигуши. Но почему-то это не радовало Шурика.
Анечка, опять же... Работник библиотеки и телефонный секс... Времена, времена... И безумец Дерюков, стрелявший в Константина Эдмундовича...
Как выяснилось в отделении, куда Шурик доставил человека с обрезом, Дерюков совсем недавно вышел из психлечебницы, прикрытой по финансовым обстоятельствам. Печальным, разумеется. Дерюков жил светлой мечтой: победить бесчисленных каменных гостей, заполонивших страну. Первооткрыватели и первопокорители, герои и просто лучшие люди, неизвестные мужчины в орденах и мускулистые типы в шляпах... „Куда ни сунься, — искренне сказал Дерюков, — везде каменные гости... А теперь еще живые пошли... Видели? Максимка на максимке! Кто их звал?.." 
„Вы и с беженцами ведете войну?" — поинтересовался Шурик.
„Я не дурак, — весело ответил Дерюков, шумно сморкаясь в огромный клетчатый платок. — Я не потяну на два фронта. Дайте покончить с каменными, вот тогда..."
Милиционеры, присутствовавшие на допросе, хихикали.
„А мне показалось, — как бы между прочим заметил Шурик, — что целился ты в Лигушу..."
Ничего ему показаться не могло, ибо вмешался он в происходящее уже после выстрела, но на всякий случай он так спросил.
„В Ивана? — искренне удивился Дерюков. — Зачем мне стрелять в Ивана?"
„Значит, ты не в Лигушу стрелял?"
„Сдался он мне!.."
Пустое дело оказалось с Дерюковым. Отпустили психа.
Вот обрез, правда, оказался меченым. И в Лигушу из него точно стреляли. В апреле небезызвестный Костя-Пуза стрелял. Неважно, из ревности, как считала Анечка Кошкина, или из хулиганских побуждений, как считал следователь. Шурик, кстати, со следователем познакомился. Неторопливый кудрявый человек пил чай в отделении, приходил беседовать с кем-то из будущих подследственных.
„Вы-то как думаете? — простодушно спросил следователь у Шурика. — Из каких побуждений Соловьев пальнул в Лигушу?"
„Да из обыкновенных, — ответил Шурик. Его разозлила история с Дерюковым. — Припекло, похоже, Соловья. Вот с обрезом решил расстаться... Выбросил, скотина, а патроны из стволов не извлек... Много у вас таких Дерюковых?"
„Хватает, — простодушно ответил следователь. — Вы-то как думаете, этот Соловей, он еще в Т.?“
„Об этом я у вас хотел спросить."
„Да черт его знает",— простодушно ответил следователь.

Господин президент! Софию Ротару как делить будем?


Перерыв карманы, Шурик набрал мелочишки на кофе. Официант, не вчерашний, свежевымытый, благоухающий одеколоном, понимающе сощурился:
— Без полного завтрака?..
— Это что такое?
— Холодная курица, салат, просто овощи, немного фруктов, сыр и печенье, кофе со сливками...
— А неполный?
Официант ухмыльнулся, правда, не обидно.
— Я вам булочку принесу. Мы вкусно готовим булочки.

Вся страна говорит о приватизации. Я тоже за, но с контролем, а то вот отнес сапожнику-частнику старые туфли в починку, а он мало что тысячу за подошвы с меня содрал, он еще и запил на радостях. А теперь, придя в себя, говорит: ни туфлей нет у него, ни денег. Ну, не скотина? Я ему подпалил будку, чтобы наперед знал.: в приватизации главное — честь и достоинство, а остальное в гробу видели мы при всех вождях и режимах!


Крик души.
Не мог написать такое Иван Лигуша!..
Шурик припомнил огромную рыхлую фигуру бывшего бульдозериста, его опухшее лицо, пегий ежик над низким лбом... Будку подпалить Лигуша бы мог, но дать грамотное объявление?.. Бред какой-то...

Всем джентльменам, помнящим нежность путаны Алисы, гостиница „Сибирь": срочно необходима помощь в СКВ. Срок отдачи — полгода. Гарантирую приличный процент. Вы меня знаете!


Шурик не выспался. Его раздражал официант, скромно устроившийся за крайним столиком. Перед официантом тоже стоял завтрак. Скромный, но не из самых простых. Кроме пухлой горячей булочки, официант взял на завтрак куриную ножку, салат, колбасу и крупно нарубленные на блюдечко помидоры.
Шурика раздражал утерянный бумажник. Раздражала Кошкина. Еще больше его раздражала нелепая история с психом Дерюковым.
„Пятнадцатого меня убьют...“
Как Роальд купился на просьбы Лигуши?..

Мужчина, пятьдесят пять, крепко сложен, продаюсь бесплатно. Условия: сон — шесть часов в сутки, личное время — три часа, плотный обед, плотный ужин и пачка сигарет „Астра" каждое утро.


Шурик даже не усмехнулся.

Первого августа моей родной тетке исполнится сорок лет. От зверств и безысходности коммунального бытия тетка не хочет жить. Люди! Вас я прошу! Говорят, доброе слово спасает. Скажите по телефону хорошему человеку несколько добрых слов!


Шурик знал коммунальное бытие.
Это легко сказано — зверство и безысходность.
Именно в таких зверских и безысходных квартирах произрастают самые диковинные извращения и уродства, возникают самые диковинные религиозные секты, подрастают на страх людям Кости-Пузы, Соловьи, Дерюковы. Именно в таких зверских и безысходных квартирах среди банок с солеными огурцами можно увидеть гранату Ф-1 в рубчатой оболочке и совершенно случайную книжку с идиотическим названием вроде этого: „Восход звезд. История Понта".
Честно говоря, подумал Шурик, для полной картины жителей коммуналок логично бы и хоронить в братских могилах...
Все путем, все, как у всех. Правда, намного свирепей, намного круче.

Отвечу всем Ивановым Иванам Иванычам, отцами которых были Ивановы Иваны Иванычи. Обещаю содержательную переписку. Иванов И.И.


Я не могу этого читать!
Шурик отложил вырезки.
У меня голова идет кругом. Я не знаю, что правильнее — ненавидеть или жалеть? Это Роальд все знает о ненависти и сострадании. Меня на то и на другое не хватает. Я могу только ненавидеть или только сострадать. И, похоже, мне лучше удается первое...

Мы обуем всю страну.


Охотно верю.
Не раз уже обували.
„Барон! Барон!..“ — донеслось откуда-то издалека, кажется, из-за магазина „Русская рыба".
Как ни странно, голос тоскливый, но полный надежды, успокоил Шурика.
Что, собственно, произошло? Встречусь с Анечкой, поговорю с Врачом, проверю способности Лигуши, а завтра пятнадцатое...
Роальд твердо сказал: с шестнадцатого хоть в Марий Эл!
Допивая свой бедный кофе, Шурик как будто заново, как будто впервые, очень внимательно всматривался в дымку березовых и сиреневых ветвей, в прозрачный утренний воздух над первооткрывателем, которому кто-то сочувственно натянул на разбитую голову целлофановый пакет.
Константин Эдмундович, впрочем, не выглядел сломленным, серп в его откинутой руке угрожающе поблескивал.
В Т., в сущности, ничего не изменилось.
Да и не могло измениться.
Можно менять форму грелки, делать ее круглой, квадратной, прямоугольной или ромбической, можно украшать ее аппликациями и вологодскими кружевами, все равно грелка останется грелкой...
Что нужно сделать, чтобы изменить жизнь в Т.?
К черту!

В одном и том же месте, в парке на седьмой улице, чуть ли не с начала перестройки тощал белая собачонка в вязаном ошейнике терпеливо ждет бросившего ее хозяина.


Шурик поднялся.
Сразу за площадью начинался пустырь.
Когда-то там начали возводить современную гостиницу, подняли целых семь этажей, даже застеклили, но на этом все и кончилось. Стекла выбили и разворовали, рамы унесли, забор, окружавший стройку, повалили, а под капитальными кирпичными стенами, в белесых полувытоптанных зарослях лебеды, действительно обосновались беженцы из солнечного Таджикистана. Заграничный кишлак, совсем как в старом кино, был слеплен из картонных коробок и деревянных ящиков. Иногда в кишлак забредали местные алкаши. Их никто не гнал, русских в кишлаке держали за туристов.
Смутная жизнь...
Оглядываясь на картонные хижины, Шурик пересек пустырь и свернул на Зеленую.
Эта улица всегда была зеленой. Шурик помнил, лет десять назад в канаве под трансформаторной будкой цвела ряска. Веселый ярко-желтый ковер, радость домашних уток.
Цвела ряска и сейчас, уток не было...
Дом номер восемнадцать стоял в глубине довольно обширного, но запущенного двора. На скамеечке под открытым окном уныло ждал человек в тапочках, в простых вельветовых брючишках, в потертой байковой рубашке. На круглой голове красовалась кепка с большим козырьком. Сдвинув кепку на загорелый лоб, он недоброжелательно взглянул на Шурика:
— Живая очередь.
Шурик огляделся. Кроме них во дворе никого не было. Успокаивая человека в кепке, Шурик кивнул:
— Нет проблем.
Он даже собирался присесть на скамью рядом с человеком в кепке, но в распахнутое настежь окно стремительно выглянул остроносый губастый тип, похожий на Буратино. И он ткнул длинным пальцем в Шурика:
— С каких это пор мы все сентябрим да октябрим, закутавшись в фуфайки и в рогожи?..
Нормально, подумал Шурик. О чем еще спрашивать?
Но Леня Врач и не сомневался.
— От Роальда?
— Ага.
— Тогда заходи!
— А живая очередь? — возразил человек в тапочках.
— Подождет! — решил Врач.
Не оглядываясь на рассерженную живую очередь, Шурик прошел сквозь темные сени и сразу оказался в просторной комнате, занимающей едва ли нс половину просторного деревянного дома. Вдоль глухих стен возвышались книжные шкафы, Они таинственно поблескивали темным лаком и хорошо протертым стеклом. Иностранных языков Шурик не знал, но написание некоторых фамилий на корешках книг ухватил... Крамер, скажем, Кольцевой, Шлиман... Бикерман какой-то, Лейард и Винклер... Ничего эти имена Шурику не говорили.
Может, медики, подумал он. Может, психологи. Или психи.
В одном из двух простенков стояли высокие напольные часы в шикарном деревянном резном футляре, в другом висел черно-белый портрет химика Менделеева. Химика в прямом смысле этого слова. Правда, ручаться бы за это Шурик не стал, в последний раз видеть портрет Менделеева ему привелось в школе. Позорно назвав на одном из выпускных экзаменов жену грека Одиссея Потаповной, Шурик как-то надолго утерял интерес к наукам.
— Расслабься! — крикнул из-за стола Врач.
Письменный стол перед ним был огромен, беспорядочно загружен книгами и бумагами. Тут же стояла пишущая машинка, на ее клавиатуре дымилась только что зажженная длинная сигарета.
— Расслабься! — крикнул Врач. — Книг не бойся. Я сам тут трети не прочитал.
— Тогда зачем они?
Врач удивился:
— Как зачем? Атмосфера! Ты же к профессионалу пришел! Не хомуты же тебе показывать, не бабочек и не картинки. Ты сразу должен ощутить — ты пришел к умному человеку!
Врач вскинул над собой длинные руки:
— Что облагораживает человека без каких-то особых усилий с его стороны?..
Цинично хохотнув, он ответил сам:
— Книги!
Шурик пожал плечами:
— У меня бумажник пропал.
— Это к Лигуше! — быстро сказал Врач, жадно изучая Шурика. Его темные зрачки сузились, волосы встали дыбом, толстые губы, казалось, еще сильнее распухли, с них срывались странные, никак не истолковываемые Шуриком слова, какие раньше ему приходилось слышать только от Роальда. Впрочем, сам Роальд слышал их от Врача и, кажется, не всегда понимал их.
— „Хлюстра упала старому графу на лысину... когда собирался завещание одной кокотке Ниню написать!... Он так испугался, что вовсе не пискнул..."
Наклонив голову набок, как это часто делают куры, Врач изумленно моргнул. В его черных глазах зрели странные требования.
— Смелее! — воскликнул он. — Не учиняй над собой насилия. Я чувствую, ты готов. Я чувствую, ты набит глупостями. Произноси их вслух, Освободи душу. Незачем стыдиться глупости, если она твоя. В конце концов, глупость, она от природы. Именно глупость придает быту стабильность. Говори все!
— Бумажник у меня пропал... — глупо повторил Шурик.
Врач изумленно моргнул:
— Не мог мне Роальд прислать придурка!
И быстро спросил:
— Как плечо?
— Тянет. Томит... Откуда вы про плечо знаете?
— Я все знаю. Сиди.
Врач высунулся в окно и помахал рукой.
Через минуту живая очередь, целиком представленная человеком в тапочках и в потертой байковой рубашке уважительно стягивала перед Врачом кепку. При этом очередь смущенно сопела, опускала глаза, пыталась сбить с вельветовых штанов воображаемую пыль.
— Печатнов... — очередь, похоже, стеснялась.
— Знаю! — отрезал Врач.
— Дореволюционный... — Печатнов уважительно провел рукой по закругленным углам ближайшего книжного шкафа.
— Доконтрреволюционный! — отрезал Врач.
И крикнул в упор:
— Лигушу хочешь убить?
Печатнов вздрогнул и попытался засунуть кепку в карман штанов. Это у него не получилось. Тогда он сказал громко:
— Хочу!
— Отлично! — обрадовался Врач. — Со мной никогда не ври. Со мной вранье не проходит.
Печатнов кивнул.
Врач торжествующе обернулся к Шурику:
— Открытая душа! Не скована мертвящими предрассудками!
И помахал длинной рукой:
— Кофейник на плитке. Все остальное на подоконнике. Самая пора выпить кофе.
И быстро спросил:
— Печатнов, пьешь по утрам кофе?
Печатнов неопределенно повел плечом.
— Ладно, не ври. Ты водку по утрам хлещешь. Я тебя помню, ты шумный мужик. Из электровозного депо, да? Говорят, неплохой слесарь. Тебя весной менты хотели вязать. За шум в ресторации „Арион". Чего тебя туда потянуло?
— Лигушу хотел убить.
— А остановился зачем? — укорил Врач. — Зачем остановился? Лигушу все хотят убить. Зачем упустил момент?
Заломив руки, он процитировал с чувством:
— „Эти милые окровавленные рожи на фотографиях...“
И оперевшись кулаками о стол, снова укорил:
— Зря остановился. Если решение принято, останавливаться нельзя. Никак нельзя! — Врач даже помахал перед Печатновым длинным пальцем.
Что он несет такое? — подумал Шурик. В каком решении хочет утвердить слесаря?
— Зря ты остановился! — Врач прямо кипел. — На слизняка не похож, руки крепкие! Какого черта остановился? Тут ведь надо лишь просчитать последствия.
И быстро наклонился к онемевшему Печатнову:
— Последствия просчитал?
Неясно, что из сказанного Врачом дошло до сумеречного сознания слесаря Печатнова, но он кивнул:
— Я что это... Запросто...
— Ну вот, молодец! Серьезно настроен! — обрадовался Врач. — Учти, Печатное, я человек прямой, плохому не научу, но сочувствовать тоже не стану. Учти, что таких, как ты, сотни и сотни тысяч. Взялся убить Лигушу, убей! Но сам! Сразу! Если уж садиться в тюрьму, то с приятными воспоминаниями. Закон такой: можешь до чего-то дотянуться, дотянись! Трезвый, трезвый подход, Печатное!
— Так я что?.. Я и не пью... Разве по праздникам...
— Я о другой трезвости.
— А я его все равно убью! — вдруг почему-то прорвало Печатнова. — Сядет, гусак, и твердит, твердит: пожара боись, пожара боись, Печатное. Дескать, домик у тебя деревянный, сухой, вспыхнет — спалишь полгорода! Вот год как рвет душу. Я лучше его убью, чем ждать пожара!
Они сумасшедшие, подумал Шурик, снимая кофейник с плитки. Почему у Роальда все приятели сумасшедшие?
— Ты прав! — возликовал Врач, выслушав хмурые откровения Печатнова. — Убить Лигушу! Восстановить справедливость! Успокоить душу! Одно мгновение, зато звездное! Ты прав!
И вонзил в Печатнова буравящий взгляд:
— Способ?..
Он кричал так, что его могли слышать на улице.
— Способ? Молчи! Топор? Наезд машины? Обрез?.. Учти, Печатное, эстетика в этом деле немаловажна. Не станешь же ты в самом деле размахивать окровавленным топором?..
Что он несет? — оторопел Шурик.
Чашку с горячим кофе он поставил перед Врачом, тайно надеясь на то, что Врач нечаянно ее опрокинет, а значит, опомнится. Но Врач, жадно хлебнув из чашки, без промаха сунул ее обратно в руки Шурика.
— Никогда не стесняйся своих желаний! — прорычал он, не спуская глаз с загипнотизированного Печатнова. — Хочешь убить, убей! Только не делай из этого проблемы. Не надо рефлексии. Ты имеешь право на все! Сам факт твоего появления на свет дает тебе право на обман, на насилие, на измену, на многоженство. Единственное, о чем ты должен помнить — последствия! Подчеркиваю, Печатное, последствия! Оно ведь как? Пять минут машешь топором, а потом пятнадцать лет вспоминаешь.
Врач выпрямился и рявкнул:
— Ты уже сидел?
— Нет, — испугался Печатнов, вскакивая со стула.
— Тогда читай специальную литературу. Я укажу, что тебе понадобится в камере. Ты, наверное, слышал, наши тюрьмы самые плохие в мире. Может, правда, где-нибудь в Нигерии... Или в Уганде... — поправил он себя. — Но в Уганду тебя не пошлют. А наши тюрьмы, это я точно скажу, дерьмовые.
— Так я... Я это... — бормотал Печатнов, то надевая, то стаскивая с головы кепку. — Я еще думаю... Че так сразу?.. В Уганду зачем?..
— А как? — со значением спросил Врач. — Если уж падаешь, так падай осмысленно. Истинное падение всегда осмысленно, потому им и гордятся.
Врач снова протянул руку за чашкой и сделал основательный глоток:
— Хороший кофе, правда, Печатнов? В тюрьме такого не будет. В тюрьме вообще никакого не будет. Ну, разве морковный. Ты же к авторитетам не относишься, у тебя и морковный там отберут. А этот кофе, Печатнов, называется Пеле. В честь футболиста, помнишь такого? Запомни. Пеле. Гол! Сколько забили? В тюрьме вспоминать придется. Вечера в тюрьме долгие, особенно зимой. Грязь, холод. Ты вообще-то что любишь? Детей и баранину? Это хорошо. В тюрьме не будет ни того, ни другого. Твоя дочь, говоришь, в третьем классе? А сын во втором? Считай, им повезло. Лучший возраст для чрезвычайно острого восприятия новостей. В таком возрасте все воспринимается очень живо. Отец-убийца! Им будет что рассказать! Такая новость наполнит их сердца гордостью. В самом деле! Зарубить топором такое большое существо, как Лигуша! Ты топором будешь его рубить?
Он перегнулся через стол и длинной рукой потрепал потрясенного слесаря по плечу:
— Ты правильно сделал, что пришел ко мне. Я умею раскрепощать. На улицу ты выйдешь другим человеком. А из тюрьмы и вообще другим! Вот несколько дней назад... — Врач указал на легкое кресло, поставленное у окна, — здесь сидела женщина, влюбленная в чужого мужа. Банально, как мир. Но я ей сразу сказал: выкладывай! Все выкладывай, не тяни! Ты же зрелая женщина! Чем откровеннее будешь, тем серьезнее можно помочь! И она ничего не скрыла, Печатное, я ей в этом помог. Я ей сразу сказал: ну да, большая любовь! Но тебя ведь мучает то, что твой самец несвободен. Ах, ты не можешь говорить об этом ! Ах, ты женщина скромная, у тебя обязательства, ты скована цепями долга! Просто самец, которого ты хочешь, несвободен. Но ты ведь уже спишь с ним? Ах, у вас красивые романтические отношения! То есть, ты спишь с ним, но каким-то особенно извращенным образом? Нет? Самым обыкновенным? Тогда зачем этого стесняться? Прекрасный вариант: отобрать желанного самца у его прежней самки и тем самым обрести истинную свободу... Ах, тебе не хочется причинять боль прежней самке! Тогда убери ее! Нет ничего легче. Полистай газеты, там есть объявления типа „Выполню все. Недорого." И звони. Эти дела, они и впрямь недорого стоят. А если все же нужной суммы, у тебя не наберется, укради в общественной кассе. Ты ведь имеешь доступ к общественной кассе? Видишь, как все удачно складывается. Что там еще у желанного тебе самца, какие он распускает перья? Двухкомнатная хрущевка без телефона и первый этаж? Неплохо. Присоединишь к своей однокомнатной на девятом. Двое детишек-двоечников? Тоже неплохо. Не надо рожать. Удачный расклад, сказал я взволнованной женщине. Как только ты возьмешь общественную кассу, как только ту самку шлепнут, у тебя сразу появится свой самец, своя веселенькая хрущевка, свои детишки, нуждающиеся в уходе. Ну, право, о чем мечтать?
— И что?.. И что она выбрала?.. — заикаясь спросил Печатное.
Врач строго нахмурился:
— Уж поверь мне, не пепси-колу!

Требуются сторожа и дворники. Русскоязычным не звонить.


— „Он так испугался, что вовсе не пискнул..." — пробормотал Шурик, проводив взглядом Печатнова, чуть ли не бегом ринувшегося на улицу, над которой чернильными нездоровыми кляксами набухало предгрозовое томление. В такую пору, подумал Шурик, немудрено^схватиться за топор. И сказал вслух: — Опасные вы советы даете...
— Зато действенные и без вранья!
Врач с наслаждением допил кофе:
— Я разбудил в слесаре Печатнове сомнения. Теперь ему не удастся заснуть спокойно. Теперь он получил элементарное представление о проблеме выбора. Обычно такие люди, как слесарь Печатное, живут без особых сомнений, потому так легко они и хватаются за топор. Слишком много людей пришибло при последнем крутом падении нравственности. Поэтому я и сторонник крутых радикальных мер.
Врач с наслаждением откинулся на спинку кресла и процитировал:
— „Юненький сырок... Сырная баба в кружевах... Красные и голубые юйца... Что вам полюбится, то и глотайте!..."
— Опасные советы, — повторил Шурик.
— Да ну! — сказал Врач. — Говори мне ты! Я жаб не люблю!
И не определяя сказанного, воскликнул:
— Что делает человека личностью?
Шурик открыл рот, но Врач протестующе вскинул руки:
— Молчи! Ни слова! Ты на пределе!
И махнул рукой:
— Считай, тебе повезло. Я работаю с душами. Кости и мышцы, ото не для меня. Для меня то, о чем человек говорить не любит, то, что он прячет в подсознании, то, в чем он не признается ни на каком допросе, то, что убивает его вернее наркотиков.
— О чем ты?
— Об индивидуальном уродстве.
Врач впился глазами в Шурика:
— Тебя это обошло, но кто знает, кто знает... Тебя может мучить что-то другое... И мучает... По глазам вижу... Забудь! Я высвобождаю скованные начала, выкапываю таланты, бездарно зарытые в землю, возвращаю людям то, что они сами у себя отняли. Лицом в дерьмо! Это отрезвляет. Ты представить не можешь, как резко лучше становится людям после подобных операций. Сам мир становится юным! — Врач сладострастно закатил темные, влажно сверкнувшие глаза, его тонкие ноздри подрагивали. — Пять лет назад, когда я начинал, ко мне явилась толстая коротышка с глупыми овечьими глазами. Она была убеждена: ее все ненавидят. Она толстая, она глупая, у нее короткие некрасивые ноги. Вот-вот! - сказал я ей. — Это хорошо, что ты знаешь правду! От моих слов она зарыдала громко. Она была убеждена: ее травят родители, учителя, соклассники, просто прохожие на улице. И правильно делают, сказал я ей, что взять с такой дуры? Наверное, книжки читаешь? Чем набита твоя круглая кудрявая овечья голова? Небось, про даму с собачкой? И вдруг она подняла голову и спросила: это вы про метелку с хундиком? И я понял: она спасена для будущего.
— Ты понял? — Врач торжествующе поднял руки. — Я сразу сказал ей: прощайся с собой! Такой, какая ты есть, ты уже никогда не будешь! Ты дура, это точно, и ноги у тебя не класс, но шанс есть и ты им воспользуешься. Только один? — спросила она. Только один, подтвердил я, но для тебя и это не мало. Соврати классного руководителя, тебе только шестнадцать, переспи с директором школы, сведи с ума всех соклассников, пусть они почувствуют, что только с дурой можно ощутить истинную свободу! Пусть все самцы вокруг тебя придут в возбуждение, пусть все трубят как мамонты в период течки, пусть все испытывают смертную тягу помочь тебе. Выбрось из сердца сочувствие, закрой глаза на слезы подруг, на страдание родителей, они свое уже получили. Используй то, чем наделила тебя природа, но используй стопроцентно!
Черные глаза Врача пылали, как грозовая ночь:
— Она единственная из класса попала в пединститут, все остальные рассеялись по техникумам, а подружки повыскакивали замуж, боясь, что эта дура их обскачет. А уже через год... — Врач ласково погладил рукой обшивку кресла, в котором сидел, — уже через год... это кресло много чего помнит... уже через год она сидела против меня... сладкая,глупая овечка, осознавшая, что ни один человек не приходит в этот мир просто так... и в ней был шарм... было за что зацепиться... Я ей сказал: повтори все, но на более высоком уровне. Незачем тебе коптить пединститутские потолки, твое место в университете. И она повторила. Она перешла в МГУ. Она там училась.
— Училась? — тревожно спросил Шурик.
Врач облизнул пересохшие губы:
— Перевелась в Сорбонну. Я лечу сильными средствами.
Удовлетворенно покивав, Врач опять закурил длинную черную сигарету:
— Если ко мне приходит человек с головной болью, я сразу говорю: это рак, мужик, труба дело! Обычно головную боль как рукой снимает. Если ко мне приходит неудачник с утверждениями, что кроме паршивой общаги, дырявых носков и отсутствия каких бы то ни было перспектив, в жизни ему ничего не светит, я сразу говорю: ты прав. На хрен все это! Используй самоубийство. Именно самоубийство кардинально снимает стрессы. А если и этого мало, плюнь на все и ограбь магазин. А если и этого мало, садись и пиши скандальную книгу, чтобы в тебя из каждой подворотни пальцами тыкали. Только волевые решения вводят нас в иной круг, сталкивают с другими волевыми людьми, а, значит, предоставляют выбор. Если ты амеба — ускорь деление, если ты заяц — прыгай прямо на волка, если ты неудачник — плюнь на все!
Шурик ошеломленно молчал.
Врач самодовольно откинулся на спинку кресла. Похоже, он плавно перешел к стихам. К диковатым непривычным, но теперь, по крайней мере! Шурик твердо знал происхождение любимых цитат Роальда.
— „В половинчатых шляпах... — самодовольно вешал Врач, — совсем отемневшие Горгона с Гаргосом... смутно вращая инфернальным умом и волоча чугунное ядро, прикованное к ноге... идут на базар... чтобы купить там дело в шляпе для позументной маменьки Мормо!... Их повстречал ме-фи-ти-чес-кий мясник Чекундра... и жена его Овдотья... огантированные ручки... предлагая откушать голышей...
— „Дарвалдайтесь! — торжествующе завопил Врач. — С чесночком!.. Вонзите точеный зубляк в горыню мишучлу, берите кузовом!.. Закусывайте зеленой пяточкой морского водоглаза!..“
— Это что-нибудь означает? — спросил Шурик закуривая.
— Еще бы! — восхищенно ответил Врач.
— Ты говорил о выборе. — Никогда в своей жизни Шурик нс переходил так легко на ты. — Он, правда, существует?
— Еще бы!
— И он есть у всех?
— Еще бы! — восхищенно повторил Врач.
— Даже у Анечки Кошкиной?
Врач удовлетворенно хмыкнул:
— Ты быстро схватываешь предмет. У Анечки выбор большой. У Анечки чудный выбор.
Он мечтательно протянул:
— „Вертлявая, как шестикрылый воробей!.. Голос нежней, чем голубиный пух под мышкою...“
Наверное, опять что-то цитировал.
— А Иван Лигуша?
— Иван! Куда без Ивана? Вот феномен, достойный внимания. Этот человек не сбежит в Турцию и не покончит самоубийством. Он рожден для того, чтобы его убили.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что знаю.
— Как можно такое знать?
— Лигуша бесполезен, — самодовольно объяснил Врач. — Любой человек, как правило, хоть на что-то годится. Лигуша не годится ни на что. Его единственная функция — быть убитым. Он возвращает людям потерянные вещи, он пытается что-то предсказать, но ото никому не нужно... Сам Лигуша никому не нужен...
Врач быстро скосил глаза на Шурика:
— Ты его тоже невзлюбишь.
— За что?
— За глупость.
— Он что, один такой? — помрачнел Шурик. — Сам-то ты что несешь?
Выпад Шурика Врач понял правильно:
— Стихи!
— Если то, что ты цитировал, стихи, значит, поэзия мне противопоказана, — еще мрачнее заметил Шурик. — И твои методы лечения меня тоже не убедили. Расскажи лучше о Лигуше. Что это за тип? Откуда такая редкостная функциональность?..

Иван!

Джумджума. 9 июля 1916 года

...Роберт Кольдевей выпрямился и, вздохнув, обернулся к группе мужчин, учтиво прислушивающихся к его хриплому голосу. Белоснежные котелки гости держали в руках, в зачарованных глазах стыло ожидание чуда. Археолог для них, подумал Кольдевей, нечто вроде таинственного, не совсем понятного существа, всегда перепачканного глиной и пылью, но зато причастного ко всему тому, что самой вечностью упрятано в недрах таких чудовищных холмов как Джумджума, лишь слегка расцарапанная мотыгами и лопатами рабочих.
Что ж, решил Кольдевей, они получат свое. В конце концов, именно от этих господ зависит продолжение начатых работ, именно они решают финансовые задачи Германского Восточного Общества. А раз так, они должны вернуться в Германию с полным осознанием невероятной важности проводимых Кольдевеем, и контролируемых ими, раскопок. Он, Роберт Кольдевей, уже провел важных гостей по унылым, выжженным Солнцем отвалам грубого щебня, он уже, внутренне усмехнувшись, показал им полустертые письмена на развалинах каменной стены. Вот эти письмена и были начертаны таинственным перстом на стене во время одного из безумных пиров Валтасара, объяснил он. „В тот самый час... — он специально понизил голос, — вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала — мене, текел, упарсин..
Пусть дивятся.
Чем больше странного расскажут они в Германии, тем лучше могут пойти дела.
Роберт Кол ьдевей усмехнулся.
Конечно, гости поражены. Они видели руины дворца, которые и сейчас повергают в трепет неопытного человека. Они видели руины пещи огненной, в которую царь Навуходоносор приказал бросить трех невинных отроков... Еще я покажу им темный раскоп, пусть думают, что это именно в нем томился пророк Даниил, брошенный на съедение львам...
Кольдевей сжал зубы.
Гости не должны покинуть раскопки разочарованными.
Собирая Совет Германского Восточного Общества, эти господа должны крепко помнить, что далеко в Месопотамии некий Роберт Кольдевей, археолог, родившийся в Брауншвейге, денно и нощно работает во славу и во возвышение именно Германского Восточного Общества. Они должны, наконец, понять, что истинные археологи всегда похожи на моряков. Перед археологами, как перед моряками, всегда лежат неизведанные пространства. Эти господа в белоснежных цилиндрах должны крепко помнить, что существует масса вопросов, ответы на которые может дать только прошлое. Черт возьми! Он, Роберт Кольдевей, глубоко убежден, что на большинство вопросов честные ответы вообще можно получить только в прошлом!.. И он будет копать эти выжженные Солнцем холмы даже в том случае, если господа из Совета Германского Восточного общества вообще откажут ему в помощи, а проклятые британские войска двинутся к Вавилону! Он будет копать холмы Джумджума даже если его оставят рабочие! Разве не здесь, в конце концов, была найдена странная шкатулка, никак не вяжущаяся с дикими временами, как облака протекшими над холмами Джумджума?
Роберт Кольдевей не любил спешить.
Он никогда не спешил.
Случалось, конечно, он старался ускорить раскопки, но все равно он никогда не спешил.
Не спешил, раскапывая южный берег Троады и зеленые берега острова Лесбос, не спешил, раскапывая вавилонские холмы. Может, потому и не знал усталости, может, потому и наткнулся на некую шкатулку, выкованную из меди или золота...
Неважно из чего была выкована шкатулка.
Впервые в жизни рука Роберта Кольдевея дрогнула, впервые в жизни ему захотелось сразу поднять находку, подержать шкатулку в руках. Следовало осторожно обмести пыль, употребив на это самые мягкие щетки, зарисовать место находки, присмотреться, обдумать находку, но нетерпение!... Рука археолога сама потянулась к шкатулке, указательный палеи, лег на алое пятно, отчетливо выделяющееся на крышке. Кольдевей чувствовал: не надо этого делать! — но находка была поистине непонятна. Что она может означать?
Рабочие-сирийцы, бросив мотыги, удивленно следили за Кольдевеем. Они привыкли к тому, что в вавилонских холмах нет железа, но странный немец наткнулся на что-то металлическое. По крайней мере, шкатулка поблескивала как металл. Рабочие-сирийцы, припав пересохшими губами к фляжкам, удивленно следили за тем, как широко раскрыты глаза Кольдевея, как странно он держит руку над шкатулкой, будто хочет ее погладить, а потом увидели, как шкатулка исчезла и услышали неистовую брань немца.
Последнее удивило их гораздо больше, чем исчезновение какой-то шкатулки.
На холмах Джумджума не ругаются.
Если ты не хочешь, чтобы могучие духи, таящиеся в пыльных руинах, стали тебя преследовать, если ты не хочешь, чтобы они камнями отдавливали тебе пальцы и скатывали на голову другие тяжелые камни, если ты не хочешь, чтобы желтая пыль душила тебя, как пальцы ночного вора, если ты не хочешь, чтобы сама твоя работа превратилась в ад, никогда не дразни духов, не давай воли духам, не произноси вслух дурных слов!..
Роберт Кольдевей тоже знал об этом.
Уже в следующем году он понял последствия своего проступка.
Сперва Совет Германского Восточного Общества отказал ему в ассигнованиях, а потом проклятые британцы, заняв, как он и боялся, Багдад, двинули свои войска к Вавилону.

Глава V. „МАКСИМКА?.. БРОСАЙ ОБРАТНО!"


14 июля 1993 года

Самый ужасный пример массового уничтожения живых существ это всемирный потоп, ведь в те дни погибли и тысячи невинных младенцев. А известно ли сегодня точное число жертв? Существуют ли специальные мемориалы, посвященные потопу? Осуждался ли прогрессивной мировой общественностью зачинщик потопа?


Законный вопрос.
На чашку кофе Шурик мелочишки набрал. Кофе оказался невкусный, совсем не как у Врача, но, по крайней мере, можно было посидеть и подумать.
„Ты его тоже невзлюбишь..."
Шурик усмехнулся.
Похоже, при обвальном падении нравов в Т. пришибло многих. Врача точно пришибло. То, что он рассказал Шурику, ни в какие ворота не лезло.
Иван Лигуша, бывший бульдозерист, неудачник в общественной и личной жизни, никогда, по словам Врача, не смог бы покончить с собой (то есть сделать волевой осознанный выбор) уже потому хотя бы, что был рожден для того, чтобы его убили. Впрочем, заметил Врач, как бы вскользь, не обязательно обсуждать факт его рождения...
Последнюю мысль Врач никак не комментировал. Да Шурик и пропустил ее мимо ушей, приняв как некую, пусть и темную данность.
В истории Лигуши вообще многое приходилось принимать как данность, начиная с Кости-Пузы, с Соловья залетного. Зачем-то Лигуша нужен был Соловью. Врач сам видел, как недурно одетый, хорошо сложенный человек, в котором, понятно, никто не мог заподозрить беглого зека, присаживался за столик Лигуши. Впрочем, это знакомство вряд ли могло оказаться прочным — между Соловьем и Лигушей стояла Анечка. >
Возможно, считал Врач, Соловей пытался проникнуть в дом Лигуши. Попасть к нему не проблема, Лигуша всех принимал, но в кухне или во дворе. Лигуша всем помогал, но почти всегда это происходило или во дворе у массивной калитки, врезанной в массивный глухой забор, или. на крыльце, ведущем в кухню. Вот Соловей, возможно, и попытался попасть в дом Лигуши.
Сцепщик Исаев, возвращаясь в апреле с дежурства, слышал голоса в доме Лигуши. Была ночь, улица не освещена, голоса злые. Потом кого-то выбросили за калитку. Как показалось сцепщику, выброшенным был Соловей и роилась над ним туча диких ос. Конечно, утверждать с уверенностью сцепщик не мог. Соловей еще ладно, но осы... Ночью... Как выяснил Леня Врач, сцепщик Исаев довольно часто возвращался с дежурства хорошо поддатым. И вообще, Исаев относился к людям впечатлительным. Хотя, опять же, убийство Лигуши произошло на другой день после ночных видений сцепщика. Костя-Пуза, для всех, понятно, даже не Соловей, явился в кафе с Анечкой Кошкиной. Врач сам все видел. И Анечка, обычно вертлявая, как тот шестикрылый воробей, держалась прямо как дама. Устроились они рядом со столиком Лигуши, к которому, как всегда в начале вечера, пока он еще не выпил первых шести литров пива, никто не подсаживался, и все шло мирно и весело, пока разомлюя Лигушу не стал раздражать нежный, как пух голубя под мышкой, голос Анечки Кошкиной. Со свойственной ему самоуверенностью бывший бульдозерист заявил, что анечкин кавалер, несмотря на его впечатляющий вид, очень скоро сядет в тюрьму и сядет надолго.
„А я знаю, за что я сяду!“ — красиво усмехнулся Костя-Пуза и, выхватив из-под плаща обрез, отправил Лигушу в морг, где уже сам Лигуша чуть не отправил смотрителя в мир иной.
А Соловей скрылся.
Скрылся, скотина!..
Было видно, что исчезновение Соловья доставило Врачу какие-то неудобства.
А в мае, рассказал Шурику Врач, уже сама Анечка Кошкина отправила бывшего бульдозериста в морг, откуда Лигуша, в свою очередь, по уже сложившейся традиции, отправил в реанимацию смотрителя морга.
Чего-то нс договаривал Врач...
И еще была деталь.
Незадолго до выстрелов в кафе Иван Лигуша побывал в Городе. Что-то он там прятал. По крайней мерс, так он сам считал. А чтобы не забыть, что он там прятал, Лигуша, с присущей ему хитростью, зашифровал в некоем объявлении...
„Пятнадцатого меня убьют".
— Может, это ты и убьешь Лигушу, — покосился Врач на Шурика. — В Т. каждый второй готов убить Лигушу.
Шурик усмехнулся.
Веселенькое дельце.
Псих Дерюков находит обрез Кости-Пузы... Соловья, говорят, в Т. видели совсем недавно... Анечка Кошкина угрожает Лигуше расправой... Кроме Анечки это готов сделать каждый второй житель Т...
Что-то во всем этом мне не нравится, сказал Шурик Врачу. Ты, наверное, чего-то не договариваешь.
— Чего? — удивился Врач.
— Ну, хотя бы... Вот Соловей... Чего Соловей хотел от Лигуши?
— Откуда мне знать? — Врач вдруг отвел в сторону влажно помаргивающие глаза.
— Ладно, — сказал Шурик, — поставим вопрос иначе. Анечка чего хочет от бывшего бульдозериста?
— Откуда мне знать? — повторил Врач, недовольно выпячивая толстые губы.
— Ладно, — сказал Шурик, — поставим вопрос иначе. Почему Костя-Пуза искал знакомства с Лигушей? Почему Лигуша испугался Соловья? Почему он бросился в Город, не стал прятать свои загадочные ценности в Т.? Наконец, что он прятал?
— Это не один вопрос, — недовольно сказал Врач. — Это четыре вопроса.
— Хорошо, — сказал Шурик. — Поскольку на все вопросы отвечать ты явно не желаешь, ответь хотя бы на последний.
— Шкатулка! — сказал Врач, моргнув неуверенно.
— Какая шкатулка? — удивился Шурик.
— Шкатулка рыцаря...
Ну-ну, поощрил Шурик. Он видел, как блеснули глаза Врача.Ты что-то знаешь. Или догадываешься. Умный же человек.
Догадки Врача выглядели не слабо.
Он, Леня Врач, человек въедливый и дотошный, много лет интересуется историей...
Пропустим, грубо сказал Шурик.
Он, Леня Врач, человек дотошный и любознательный, много лет интересуется историей в самых разных ее аспектах...
Пропустим, грубо повторил Шурик.
Он, Леня Врач, человек, любящий точность, обдумывающий каждую деталь, много лет внимательно изучает исторические документы на трех доступных ему языках и даже переписывается с архелогом академиком Ларичевым...
И это пропустим, заявил Шурик. Увлечения Врача не казались ему важными.
— Тогда отваливай, — обиделся Врач.
— Ладно, — пошел на попятный Шурик. — Я тебя выслушаю, только не пытайся уверять, что бывший бульдозерист имеет какое-то.отношение к истории, или к психологии, или к академику Ларичеву.
— Вот и отваливай! —совсем обиделся Врач. — Я вообще говорю с тобой только потому, что этого хотел Роальд.
— Тогда расскажи мне то, что ты рассказал Роальду.
Врач попыхтел, поблескивая влажными глазами.
Было видно: то, о чем он догадывается, впрямь тревожит его.
Изучая определенные исторические документы на трех доступных ему языках, он, Леня Врач, в самых различных текстах, казалось бы, совсем друг с другом не связанных, в таких, скажем, как записки крестоносца Виллардуэна или дневники археолога Кольдевея, отчеты средневековых инквизиторов или папирус, донесший до наших дней сведения о похождениях египетского' торговца Уну-Амона, обнаружил упоминания о загадочной шкатулке, появлявшейся время от времени то здесь, то там, но никогда не дававшейся людям в руки. Заколдованная какая-то шкатулка. Упоминания о ней он нашел даже в Отписках дьяков Сибирского приказа.
Они были пьяницами, эти дьяки, не поверил Шурик.
— Подумаешь! — возразил Врач. — Кольдевей тоже любил выпить, тем не менее, на его трудах стоит история. И я еще кое-что узнал. От Анечки! — глаза Врача торжествующе блеснули.— Видела Анечка шкатулку! Видела у Лигуши. Он трогать ее не разрешал, но видела ее Анечка!
— Ну и что в ней, в этой шкатулке? — спросил Шурик.
И опять Врач отвел взгляд в сторону.
Он, Врач, сделал массу выписок. Он специальную папку завел: „Извлечения“. Масса выписок, вырезок, предположений. Но в апреле, перед первым убийством Ивана Лигуши, папка у Врача пропала. Прямо со стола пропала. Никому, кроме Врача, не нужны были эти бумаги, но вот пропала папка.
Если ты подозреваешь Костю-Пузу, — сказал Шурик, — то бумаги его интересуют только в виде ассигнаций.
Речь о шкатулке, отрезал Врач. Он уверен, загадочная шкатулка после многих приключений могла попасть в руки Лигуши. Он же бывший бульдозерист. Когда сносили купеческий квартал, работал в руинах именно Лигуша.
Мог наткнуться. Не каждый бульдозерист бежит с такой находкой в милицию. И Анечка видела шкатулку. В руках, правда, не держала, но видела. Этот Соловей много чего ей напел, могла ему проговориться. Соловей, сам знаешь, не дурак. Мог выкрасть папку. А, выкрав, попер на Лигушу. А Лигуша что-то почувствовал. Он такое здорово чувствует. Его за это полгорода ненавидит.
А почему шкатулка рыцаря? — несколько запоздало поинтересовался Шурик.
Врач пожал плечами.
Он не знает.
Так назвалось.

Научный коллектив разработал „Дуромер“ — высококачественную программу, включающую в себя многочисленные психоаналитические тесты. „Дуромер“ позволяет с высокой точностью оценивать как физическое, так и интеллектуальное состояние любого живого организма.


Шурик раздраженно сунул газетные вырезки в карман и расплатился за кофе последней мелочишкой.
Если выбросить из головы загадочную шкатулку, явную причуду чокнутого Врача, оставались вполне реальные Костя-Пуза, Анечка Кошкина и главный клиент — бывший бульдозерист Иван Лигуша. Вот такой треугольник.
„Пятнадцатого меня убьют...“
Не дам я тебя убить, сказал про себя Шурик. Шестнадцатого я убываю в отпуск, не дам я тебя убить.
Это же он повторил Роальду, когда тот с присущей ему бесцеремонностью телефонным звонком поднял его поздно ночью.
„Три часа!.." — возмутился Шурик, глянув на часы.
„Почти утро, — отрезал Роальд. — Лучшее время для размышлений.
Фирму „Ассико“ обчистили. Вывезли мебель и компьютеры. “
Шурик невольно заинтересовался:
„В соседнем подъезде? Вчера?11
„Ага, — подтвердил Роальд. — Ты как раз у меня появился."
„Видел, видел я рыло, похожее на Данильцина, — хмыкнул Шурик удовлетворенно. — Помнишь такого? По делу Ларина проходил, опытный мебельщик. Проверь, в городе ли Данильцын."
„Там что, даже грузовик был?"
Шурик не без тайного торжества, не без тайного и укора, назвал номер.
Роальд хмыкнул удовлетворенно.
„Я тут без денег остался, — попытался надавить на него Шурик. — Психа одного брал, обронил бумажник."
„А не связывайся с психами", — сказал Роальд и повесил трубку. Хороший ночной разговор. Если верить Роальду, предутренний. Шурик с тоской прислушался к рыданиям, вновь пронесшимся над Т.: — Барон! Барон!..
Вот и „Дуромер" изобрели... Мне бы такую штуку... Я бы каждого по нескольку раз прогнал через „Дуромер". И Анечку, и Лигушу, и Роальда с его дружком, копающимся в научной литературе на трех языках.
Любая тайна, вздохнул Шурик, чревата скрытым злом. В любую тайну изначально вложено зло.

Питейно-закусочное заведение приглашает на торжественное открытие всех активных питейцев и всех активных закусчиков.


Я не хочу сходить с ума.
Я не хочу сходить с ума, я не хочу сходить с ума... — трижды повторил про себя Шурик.
Он медленно пересек пустую площадь и остановился перед затененной двумя березами витриной магазина „Русская рыба".
Собственно витриной служил огромный аквариум, сваренный из бронестекла. Возможно, ночью он подсвечивался, но днем в аквариуме царил таинственный полумрак. Серебрянно суетясь рвались со дна из невидимых отверстий светлые рои мельчайших воздушных пузырьков, медленно, как в мультфильме, колебались зеленоватые космы водорослей...
Что там, в водорослях?
Морской водоглаз, о котором упоминал Леня Врач? Или дело в шляпе, которую запросто можно купить на базаре, прогулявшись туда с какой-то Горгоной и повстречав ме-фи-ти-чес-кого мясника?
Что такое ме-фи-ти-чес-кий мясник?
Остро чувствуя свое несовершенство, Шурик рассматривал цветные таблицы, которыми был украшен верх аквариума.
Вепревые рыбы, прочел он.
И удивился: точно, вепревые! Так написано. А рядом нандовые, тоже рыбы.
Шурик внимательно всмотрелся в облачко рыбешок, суетливо вспухшее над колеблющимися водорослями. Как понять, кто из них нандовая, а кто вепревая? Все рыбешки были в одинаково пестрой боевой раскраске, какой уже давно не пользуются даже шлюхи Гонконга, все агрессивно щетинились явно ядовитыми колючками и шипами. Нет, таких Шурик никогда не встречал ни в городском пруду, ни на загородных речках. Даже мордастого губана, презрительно зависшего над все более распухающим рыбьим облачком, он никогда нигде не встречал. Правда, губан чем-то напомнил ему Лигушу. Может, наглым взглядом?..
Шурик ругнулся:
— Чучело...
И услышал:
— Это ты мне?
Шурик обернулся.
В двух шагах от витрины, вдруг отразясь в ней, стояла Кошкина. Она повторила:
— Это ты мне?
Он отрицательно помотал головой.
Ничуть Кошкина не походила сейчас на женщину, вертлявую, как шестикрылый воробей. Маленькая, рыжая, плотная, вся при себе, она пылала в облаке густого загара, а зеленый ее взгляд проникал до самой души.
— Мы в автобусе рядом ехали?
Шурик кивнул.
— Это как я на твой телефон попала? Подстроили? Ты мент, что ли?
— Считай как хочешь, — ответил Шурик. — А звать можно Шуриком. Шурик я.
Он не собирался с ходу переходить на ты, но так захотела Кошкина и он не стал упираться. В конце концов, именно Кошкина связывала странный треугольник: Лигуша — Анечка — Соловей.
А, может, этот треугольник связывает не Анечка, подумал он, а та самая загадочная шкатулка?..
— Шурик, значит... — скептически поджала губы Кошкина, сразу становясь похожей на одну из нандовых. — Учти, времени у меня мало...
— Странные в Т. обычаи, — пожаловался Шурик. — Не успеешь познакомиться, все тут же торопятся. Кто на автобус, кто к телефону...
И указал на лавочку под витриной:
— Присядем?
— А стоя?..
— Я не клиент. Твоя контора меня не интересует.
— А что тебя интересует? — Кошкина не обиделась, но было видно, ни на грош она не верит Шурику.
— Костя-Пуза.
— А-а-а... — разочарованно протянула Анечка. — Я еще в автобусе подумала, что ты мент. У тебя рожа такая, ни с кем не спутаешь. — Она явно преувеличивала. — И о Соловье ты зря. Я все следователю рассказала.
Подробно и несколько раз. Такая форма есть, лист допроса, пойди к следователю и почитай.
— Я неграмотный.
— Ну? — заинтересовалась Анечка. — Неужели такие есть?
— Есть, — сухо сказал Шурик. — Садись и выкладывай. Этот Соловей, о котором ты говорить не хочешь, здесь где-то, в Т. Ему человека убить — пустяк. В конце концов, он и до тебя доберется.
— Нужна я ему...
— А говорили... — начал было Шурик, но Анечка, наконец, разозлилась:
— Подумаешь, говорили! Ты больше слушай, тебе наговорят!
Злость Анечки оказалась неподдельной.
В апреле, рассказала Анечка, в библиотеку, которой она заведует, зашел интеллигентный мужчина в добротном пальто, в добротных башмаках и в не менее добротной шляпе. Шляпу, понятно, он сразу снял. Не Лигуша, с порога видно... Глаза Анечки сумрачно сверкнули... В библиотеке тихо, пусто. Батареи чуть греют. Даже неудобно: она, Анечка, оказалась перед интеллигентным человеком в пальто и в шапке, а на ногах полурастегнутые зимние сапоги. Вот, в самом деле!.. Но этот, который в шляпе, ничему не удивился, знал, в какой мы стране живем, кивнул понимающе. Чего, дескать, везде бардак, везде сплошная хреновина, аж до британских морей, считай, и все такое прочее! Интеллигентно, без обиды сказал. И попросил книгу писателя, даже имя такого не выговоришь. Виллардуэн! Жоффруа де Виллардуэн! А? Прямо как мушкетер! Я потом узнала, его книги читал сам Гоголь!.. Она, Анечка, понятно, полезла в каталоги и оказалось, что книжка такая есть, но только на французском языке: когда-то Институт усовершенствования учителей передал городской библиотеке часть своих фондов. Человек в шляпе заметно расстроился, как раз по-французски он не читал. Мы уже три года не комплектуемся, утешила его Кошкина. Скоро придется языки учить, чтобы прочесть хоть что-то. Мы в этом году даже „Аргументы и факты" не выписали, пожаловалась она. К нам в последнее время только пенсионеры ходят, просят книжку про Кагановича. Это точно, подтвердил человек в шляпе, везде нищета и бардак, то красно-коричневые, то цвета бледной поганки, разберись, да? И назвал свое имя — Константин. Редкое по нынешним временам, ей понравилось. Да и человек обходительный, все его интересовало, даже ученый .Кольдевей. Правда, книга Кольдевея тоже оказалась не на русском языке... В зеленых болотных глазах Кошкиной несколько неуместно сверкнул огонек злой усмешки. А Константин, хоть и интеллигент, по-немецки тоже не очень хорошо читал. Но книги знал, был о книгах наслышан. Путал ударения, произносил редкостные имена, она, Анечка, до того таких имен и не слышала. Она даже не подозревала, что таких книг много. Для нас ведь настоящая книга это то, что мы читаем, да?.. А правую руку Константин не прятал. Подумаешь, Пуза! Кто в детстве нс увлекался наколками? Ей в голову не могло прийти, чем занимается этот, в шляпе... Он же сказал: я денег достану. Он же сказал: мы библиотеку заново укомплектуем. Как это, библиотека не комплектуется? Что молодежи читать? Жутики?.. Вот, сказал, найду спонсоров. Без книг нет жизни. Что сейчас возьмешь, то и проедать будешь в старости! Красивый такой, и говорил красиво.
— Этот красавчик трупами обвешан, — хмуро напомнил Шурик.
— А я знала?
Короче, они подружились. Она, Анечка, хотела Лигушу позлить. Когда она видит Лигушу, ей, кажется, она слышит, как жизнь уходит. Ну, как вода из спущенной запруды. Он ведь обещал!..
Анечка задохнулась.
Этот паскудник Лигуша много чего обещал. Вот она и решила позлить бывшего бульдозериста. Кто знал, что Константин... Соловей этот... Костя-Пуза... схватится за обрез?.. Лигуша-то всего и сказал ему, сядешь мол... Кто такого не говорит? А Соловей сразу за обрез... Только зря!.. Правда, он не знал. Это я знаю... Лигуша, он все равно вернется. Хоть с самолета его бросай.
— Как вернется? — не понял Шурик.
— Ну как! Сам знаешь. Я следователю писала. Пока у Лигуши шкатулка, хоть из танка в него стреляй!
— А следователь?
— Дурой назвал.
— У Лигуши действительно есть шкатулка?
— Была... — неохотно подтвердила Анечка. — Небольшая такая, а весит будто кирпич. Может, золотая... — Анечка вызывающе облизнула губы. — Соловей так тихо, культурно в душу влезал: приятель, мол, у тебя! Смекал свое...
Глаза Анечки вспыхнули:
— Только стоимость рога я с него все равно слуплю!
— С Соловья? — не понял Шурик.
— С Лигуши.
— А Соловей бывал у Лигуши?
— Не знаю. Может, пытался... Я чувствовала, задергался Лигуша. В Город ездил... Я думала, ревновал... Константин, он точно ревновал. Ну и Лигуша ревновать начал...
— Этот Соловей... Как ты думаешь? Он все еще в Т.?
— Смылся.
— Почему так думаешь?
— Ну... Пришел бы ко мне! — с обидой ответила Анечка.
— Убедительно...
Шурик вздохнул:
— Он жадный?
— Кто? Соловей?
— Лигуша.
Анечка снова вспыхнула.
Лигуша, например, всегда прижимист. А Соловей пусть дерьмо, зато от души. Если гуляет, то все будут гулять. А Лигуша ржавый гвоздь не пропустит, подберет, сунет в карман. Изодранную книгу увидит на свалке, и ее подберет. Болезнь у него такая. Не помнить,, что именно хлама у него достаточно. Ничего ценного нет, один хлам. Он теперь всю пенсию пропивает, а память от того не лучше. Слов не терпит. В Лиомелу, дескать, не ныряла!.. А что за Лиомела? Где?.. Она, Анечка, перелистала все атласы. Нет нигде никакой Лиомелы.
— Ты, правда, завтра отгул берешь?
— Еще бы!
Шурик погрозил пальцем:
— Смотри, Кошкина!
А Кошкина ответила:
— Иди ты!

Беляматокий.


Шурик с сомнением смотрел вслед Кошкиной. Что-то не сходилось в словах Лени Врача и Анечки. „Рожден, чтобы быть убитым." И вдруг: „Все равно вернется." Как это понять? И зачем Соловью понадобилась папка Врача? Обычно в делах он довольствовался наводкой...
К Лигуше! — решил Шурик. Увидеть Лигушу! Если поможет вернуть бумажник, на двоих обед закажу. И съем. Один!
Шурик снова шел по Зеленой.
Ярко-желтый ковер ряски под трансформаторной будкой, штакетник с проросшей сквозь щели крапивой и лебедой, наклонившиеся заборы, просевшие деревянные дома, густо оплетенные зарослями малины, кюветы, не чищенные со дня их творения... Как и много лет назад, в белой сухой пыли завалинок, растопорщив крылья, купались рябые куры... Бездумно орал петух, уставясь во что-то плавающее перед его желтыми полусумасшедшими глазами...
Недостроенная гостиница, правда... Кишлак на руинах.'..
Шурик вздрогнул.
— Барон! Барон!
Причитая негромко, прихрамывая, подхватывая на ходу подол длинной юбки, обогнала Шурика не старая, но какая-то запущенная женщина. Истошно воя, пронеслась вслед за ней, празднично сверкая яркой раскраской, пожарная машина.
Шурик свернул в переулок. Куда это все спешат?
И увидел пустырь, забитый по краям одичавшим крыжовником.
И увидел вытоптанную траву, по которой пожарники в брезентовых робах деловито раскатывали плоский рукав.
Над толпой зевак, в основном ее составляли женщины, торчал уже знакомый Шурику парагваец в голубых штанах и в белой рубахе. В свете дня усы парагвайца поблекли, смотрел он пасмурно. Не сгибаясь, как сеятель, длинной рукой разбрасывал он зевакам красно-синюю книжку.
— Есть два пути, только два пути... — высоким голосом пасмурно вещал он. — Широкий ведет в ад, сами знаете. А узкий в небо!.. Просто так в книжке не напишут!.. Не бегите путем широким, попадете в ад, в ад! Подумайте, какой путь избрать... У нас, в Асунсьоне, духовные книги бесплатно. Задумайтесь о душе!..
Высоко подняв руку, он щедро разбросал последние книжки. Одну из них подхватил Шурик.
— Что там? — спросил он у женщины, несмотря на жару подвязанной по поясу шарфиком. На парагвайца женщина смотрела неодобрительно выпятив губу. И на Шурика глянула так же:
— Шурф.
— Какой шурф?
— Глубокий.
— Ну и что? — не понял Шурик.
— Как что? — до женщины вдруг дошло, что Шурик ничего не знает.
Мгновенно подобрав губы, вся оживившись, вся придя в движение, вовсе не не стараясь заглушить парагвайца, но сразу заглушив его, она зашептала страстно:
— Да с ночи же, с ночи!.. Это он говорит, что спьяну... — неодобрительно кивнула женщина в сторону усатого парагвайца... — С ночи, не с вечера!.. Это он спьяну!.. Книжки вот раздает! А я не читала их, а знаю: че ни сделай, все грех! Срам все!.. Нет, что ли?..
Шурик удивленно раскрыл книжку.
Пламя ада пыхнуло ему в лицо. На черном фоне жгучее пламя выглядело особенно зловеще. А по мрачному, как небо Аида, черному фону, как напоминание, бежали слова. Убийство, эгоизм, азартные игры, клевета, зависть, сплетни, скверные мысли, непослушание, гордость, злость, неверие, страсть, ненависть, жадность, месть, воровство, гадкие желания, обман, пьянство, непочтение, прелюбодеяние, неприличные разговоры, и много, и много чего еще...
Что ни слово, все в цель. Особенно Шурика потрясли гадкие желания и неприличные разговоры.
— Я и говорю Сашке: с ночи!.. — шептала женщина, схватив Шурика за руку и громким шепотом привлекая всеобщее внимание. — А он книжки вразнос! Бесплатно! Рыдают там, говорю, с ночи рыдают. А он книжки!.. Там ад раззверся!
— Сашка! — вдруг крикнула она, уперев в бока руки. — Катись со своими книжками!
И решительно скомандовала пожарникам:
— Заливай!
— Ага, заливай, — хмыкнул пожарник в каске, наверное, старший. — Воды-то хватит... Ты веревку брось... Веревку зачем несли?
— Барон! Барон!.. — простонала женщина, обогнавшая Шурика.
На нее сочувственно оглядывались.
— Ой, Барон!..
— Видишь? — Сказал парагваец пожарнику и высоко поднял руку с устремленным к зениту пальцем. — Только страдание!.. Никакие наши добрые дела, никакие наши попытки служить чему-то... Только страдание! Только Спаситель!..
И тоже не выдержал, крикнул пожарникам:
— Заливай!
— А ну, человек там?
— Воду пускай! — нетерпеливо укорил пожарника наконец-то несколько расшевелившийся парагваец. — Наш человек — всплывет! Чтобы наш человек, да не всплыл!
— Твои в Парагвае! — отрезал пожарник. — Бросай, говорю, веревку!
Веревка полетела вниз.
Наступила тишина.
Униженный парагваец грозно насупился:
— Покаяние... Долой из сердца гордыню... — что-то он правда был с утра смутен. — Покаяние спасет, не веревка... Если и Барон там, не обвязаться ему веревкой... Гордыня... Грех, грех...
Парагвайца не поддержали. Кто-то взвыл:
— Вцепился!
— Ага! — торжествующе потряс кулаками пожарник. — А вы — заливай!.. Душа живая... Берись, мужики!
— О, Господи!.. Что там?.. — волновалась толпа.
— Вцепился! Барон вцепился! Барон в веревку вцепился.
Ну и пес, поразился Шурик. Умный как Филиппок.
— Тягай!
— И-и-и раз!.. И-и-и два!..
Толпа ахнула.
После мощного рывка пожарных на истоптанную траву, как пробку, выбросило толстого розового борова. Он ошеломленно щурился и, как революционный матрос пулеметными лентами, был крест-накрест перевязан веревкой.
Толпа взвыла:
— Впрямь привязался!
Шурик обалдел.
Хрю-хрю, брыкающийся окорок, как сказал бы Врач. Как может боров обвязать себя веревкой?
— Это что же? — спросил Шурик растерянно, ни к кому особенно не обращаясь. — Это как?..
Барон, похрюкивая, близоруко разглядывал людей. Веревку с него сняли, узкие глазки борова понимающе ухмылялись. Мы многое видели, туманно намекали они. Стерев слезы с лица, хозяйка Барона как шашку выхватила откуда-то хворостину и счастливо вытянула ею борова.
Взвизгнув от неожиданности, оскорбленный Барон бросился в переулок.
Подхватив подол длинной юбки, хозяйка рванулась за ним, уже привычно, уже обыденно голося:
— Барон!..
— Путь широкий ведет в погибель... — потрясенно бормотал парагваец. — Узкий к спасению... Где ваш путь? В ловле Барона?.
— Сворачиваемся! — скомандовал своим людям старший пожарник, но кто-то призвал его к тишине:
— Рыдают!..
Толпа притихла, испуганно дернувшись. Черный провал шурфа притягивал ее как магнит.
— Лей воду! Затопить шурф! — крикнула женщина, осуждавшая бесплатные книжки парагвайца. — Что всплывет, то всплывет, хуже не будет. Зато Барон больше не попадет туда!
— Затопить! — решила толпа.
Старший пожарник неуверенно оглянулся. Крутые физиономии его помощников сияли готовностью. Затопить? Нет проблем! Другое дело, засыпать. Тут они пас, Тут пусть думает администрация.
— Веревку! — решительно кивнул старший пожарник, сразу покорив толпу.
Веревка, шурша, полетела в шурф.
Старший пожарник сразу стал похож на рыболова. Сбив каску на ухо, он уперся ладонями в колени и наклонился над черным провалом.
— Клюет, — озадаченно хмыкнул он.
И крикнул:
— Вцепился!
— Кто? Кто вцепился? — ахнула толпа.
— А я знаю? Тяни!
На утоптанную траву, загаженную окурками, тараща огромные испуганные глаза, вылетел после мощного рывка пожарных тощий, как палка, таджик. Пестрый халат на нем был густо перепачкан, тюбетейка, шитая неярким серебром, сползла на лоб. Глаза таджика пылали как угли, полуприкрытые сизым пеплом.
— Максимка! — разочарованно взвыл парагваец. — Бросай обратно!
Смуглое лицо максимки исказилось. Он понимал русскую речь. Он не хотел обратно, он вцепился в траву обеими руками:
— Не надо бросай! Не надо обратно!
И пополз, пополз в толпу, боком, как краб, подальше от парагвайца. Какая-то сердобольная баба не выдержала, накинула на него платок:
— Шо, змэрз, Маугли?
Максимка кивал, кивал быстро.
— Еще бросай! — крикнул кто-то. — Если на голую веревку идут, много наловим!..

Куплю все!


Ухнули, ахнули на пустыре голоса.
Шурик не обернулся.
Интересно, захаживает Лигуша в кишлак, выросший на руинах недостроенной гостиницы, как вообще он относится к беженцам?..
Шурик, наконец, добрался до цели.
Ладный бревенчатый домик Лигуши, срубленный еще до войны, почерневший от времени, запирал конец улицы, превращая ее в тупик. Глухой высокий забор был недавно подправлен, на свежих тесинах красовались самодеятельные надписи и рисунки. Все они носили отталкивающий характер и касались особых примет Лигуши.
В глубоком вырезе калитки что-то чернело, может, кнопка электрического звонка. Шурик ткнул пальцем в вырез и получил ошеломляющий удар током.
— - Черт!
На голос Шурика выглянул из-за штахетника соседнего дома ветхий старикашка в заношенной телогрейке и в зимней ватной шапке на голове.
Старикашке хотелось поговорить.
— К Ваньке? — спросил он, прищурившись. — Плох стал Ванька. Раньше все слышал. Закричит человек у калитки, выходит встречать. А сейчас, хоть убей тебя, ничего не слышит. А может, не помнит, зачем кричат. Раньше здесь Бондарь жил. Мамаша ванькина, значит, дом у него купила. Не слышать стал Ванька. Ты ведь к нему? Так живет, вишь, какая над ним береза? Срубить надо. Сырость от дерева, крыша гниет. Видишь, мхи по краю? Какой дом без крыши?
И неожиданно выпалил:
— Зачем к Ваньке?
— По делу.
— Ну да, — прищурился старикашка. — Чего ж без дела? Аль потерял чего? Крикни погромче!
— Куда уж громче? — раздраженно пробурчал Шурик, потирая обожженный палец.
— А крикни, — убеждал старикашка. — Оно ведь как? Один крикнет, другой смолчит, вот и гармония.
В этот момент над подправленными тесинами забора выросли голова и рыхлые плечи Ивана Лигуши.
Наверное, по ту сторону забора стояла скамеечка. Встав на нее, Лигуша сразу возвысился и над Шуриком и над улицей. В темных, бобриком, волосах звездочками посверкивали чешуйки русской рыбы, в глазах застыло равнодушие:
— Чего?
— Бумажник вот потерял...
Лигуша помялся. Скучно почесал затылок: Подумал о чем-то, молча пошевелив толстыми губами. Решка выпадет — к драке, вспомнил Шурик. Орел — сам Бог судил...
Но калитка скрипнула и открылась.
Вблизи Лигуша показался Шурику необъятным.
Не то, чтобы Лигуша был толст. Он был рыхл, он был объемен в рыхлых плечах, странно приземист, как мамонт из детской книжки. И голова у него тоже была как у мамонта — огромная, шишковатая, впрочем, без бивней. Последнее было бы слишком, даже для бывшего бульдозериста.
И скучен был Лигуша, безмерно скучен, самодовольно скучен. Ни наступающие дневные заботы, ни грядущее вечернее пиво никак его пока не трогали.
Тяжело ступая босыми ногами по дорожке, вытоптанной в лебеде, густо забившей двор, Лигуша, сопя, провел Шурика на высокое деревянное крыльцо, оттуда в сени, из сеней в кухню.
Просторная, неожиданно опрятная кухня.
Русская печь, ситцевая занавесочка над сушилкой. Занавесочка давно выцвела, почти потеряла цвет, но все равно оставалась опрятной. Солнечный свет падал в распахнутое настежь окно, рассеивался, ложился на стены, на потолок. Клеенку, покрывающую деревянный стол, испещряли пятна, но и они были замыты, по-своему опрятны, не вызывали раздражения или брезгливости. Правда, сковорода, покрытая металлической крышкой, стояла не на подставке, а на толстом зеленом томе. Шурик даже имя автора рассмотрел: Лукреций Кар... А, может, Карр... Последние буквы стерлись... И на всем, несмотря на опрятность, лежал странный налет высохшей рыбьей чешуи. Похоже, рыбу Лигуша жарил каждый день.
И была прикрытая дверь, в комнату.
— Плечо ноет? — недоброжелательно просипел Лигуша.
Шурик кивнул. Вопрос его не удивил. У людей постоянно что-нибудь ноет.
И все же повисла в кухне настороженная тишина, которую Лигуша как бы еще и подчеркнул, демонстративно занявшись сковородой. Отвернувшись от Шурика, поставил ее в печь, выхлопал испачканную сажей книгу о колено, бросил обратно на стол. При этом рожа у Лигуши была мерзкая. Дескать, знаем, зачем мы тут! Чувствовал что-то в Шурике.
— Читаем? —неопределенно протянул Шурик.
Он был уверен, Лигуша ухмыльнется хмуро, недоброжелательно, а то вообще промолчит, но бывший бульдозерист чванливо просипел:
— Эт вот? Воронье чтиво?
До Шурика не сразу дошло, что Лигуша говорит о книге Кара. Потом дошло, и он решил поставить бывшего бульдозериста на место:
— Для своего времени эта книга была, наверное, достаточно правдива.
Лигуша изумленно обернулся.
Туман равнодушия в его глазах растаял, они стали желтыми, как у волка. Они стали совсем как две переспелые крыжовины.
— Для своего времени? просипел он.
— А почему нет? — начал обретать Шурик потерянную уверенность.
— Если Мендель пишет, — чванливо просипел Лигуша, что-то шумно жуя, — что при одновременном перенесении на рыльце цветка пыльцы двух различных видов только один вид производит оплодотворение, это что, тоже верно только для своего времени?
Шурик обалдел.
Он не знал, кто такой Мендель, но слышал выражение — менделист. Вроде как отступник в науке. Опять же, в свое время. То, что Лигуша мог сослаться на какого-то Менделя или вообще на что-то, лежащее вне определенного круга познаний, почему-то болезненно ошеломило Шурика. Смирись, сказал он себе. Ты работаешь на этого человека. Кем бы он ни был, ты на него работаешь.
И поднял глаза на Лигушу.
Бывший бульдозерист, закончив жевать, сипло спросил:
— Ну?
Шурик пожал плечами:
— Бумажник я потерял...
Он был уверен, Лигуша спросит: где? когда? при каких обстоятельствах?... Вот тут-то Шурик и ввернул бы мягко: вас защищал, следил, не допускал враждебных выходок. Вот, от Роальда, значит. Надо и познакомиться... Но Лигуша, противно пожевав толстыми губами, чванливо бросил:
— Двадцать процентов!
— Двадцать процентов? — не понял Шурик.
— У тебя денег там... Кот наплакал...
Лигуша ухмыльнулся, пожирая Шурика желтыми, то равнодушными, то самодовольными глазами. Ни за что не поверишь, что он только что цитировал Менделя. Впрочем, говорят, Иван Владимирович Мичурин тоже походил на старого куркуля.
— Двадцать процентов!
— С потерянной суммы? — догадался Шурик.
— С найденной, — самодовольно поправил его Лигуша.
Они замолчали.
Беспрерывно что-то жуя, беспрерывно ворочая могучими челюстями, Лигуша, не торопясь, прошелся по просторной кухне. Громадные руки он прятал в карманы брюк, босые ступни звучно шлепали по крашенным половицам.
— Ну? — опять спросил он.
Шурик пожал плечами.
Он не знал, что, собственно, говорить. Правда, говорить и не пришлось.
С бывшим бульдозеристом что-то случилось.
Странно икнув, он присел на корточки.
Даже в этом положении глаза Лигуши оставались на уровне глаз сидящего Шурика. Желтые, по волчьи внимательные, омерзительно пустые глаза, хотя в пустоте этой, как в глухом ночном небе, угадывалось что-то, угадывалось... Беспрерывно совершая быстрые глотательные движения, как, скажем, рыба из вепревых, выброшенная на сушу, бывший бульдозерист просипел:
— У Лешки.
— Что у Лешки?
— Бумажник. У Лешки. Там, в кафе и возьмешь.
— Лешка это официант?
— Ага, — сказал Лигуша.
Плечи его вдруг обвисли. Не походил он на человека, способного цитировать Менделя.
— Ты рыбу ешь, — почему-то посоветовал он, будто тайну великую выдавал. И посмотрел на Шурика с глубоким, с невыразимым, с наглым чувством превосходства. — Разную рыбу ешь. Часто.
И встал. Сжав ладонями виски, шагая тяжело, будто ему стало не по себе, вышел в сени.
Шурик не потерял ни секунды.
Прислушиваясь к позвякиванию металлического ковша, пересек кухню, легонько толкнул дверь, ведущую в комнату.
Веселый солнечный свет играл на крашеном, но давно облупившемся, пошедшем пузырями полу... Сухая известка со стен осыпалась... Паутину в углах воздухом шевелит... Ни стола, ни стула, только под окном какие-то обрезки... И осиные гнезда под потолком... Вот они, гнезда!.. Громадные, матовые, как новогодние фонари...
— Двадцать процентов! — просипел, входя в кухню, Лигуша. Плевать ему было, чем занимается Шурик. Его проценты интересовали.
— Ага... — ошеломленно выдохнул Шурик.
И не выдержал:
— Послушайте... Там у вас осы!..
— Уж лучше осы, чем клопы, — отмахнулся Лигуша. И жадно повторил: — Двадцать процентов!
— Спите-то вы где?
— Я нигде не сплю.
— То есть как? — совсем растерялся Шурик. — Где-то же человеку надо спать.
— Зачем? — просипел Лигуша, подталкивая его к двери. Он даже не скрывал этого. — Двадцать процентов в кафе отдашь.

Всем, считающим себя дураками! — пишите на Владимир, улица Чехова, 6. Отвечу каждому.


Надо написать.
„На албанском, идущем от евоннйго...“
Шурик чувствовал себя дураком.
Он ничего не понял в Лигуше. Он даже не смог его разговорить. Он не задал ему ни одного вопроса. Чушь какая-то... Точно напишу во Владимир!.. „Вот сфабрикованное мною фру-фру. Закусывайте зеленой пяточкой морского водоглаза... “
— Шурик!
Он обернулся.
Из окна знакомого дома махал рукой Леня Врач. Живой очереди во дворе не было.
— Роальд звонил. Поговорить надо.

Не верю ни в Христа, ни в Дьявола, ни в лидера ЛДРП! Хватит рабства! Приму пожертвования, чтобы получить возможность обдумать: кто мы? откуда? куда идем?


— Знаешь, — признался Шурик, садясь на диванчик, который, по словам Врача, видел не мало интересного. — Я, кажется, впрямь его возненавижу.
— Лигушу? — обрадовался Врач.
— Его, скотину.
— Хочешь мяса, кончи зверя! — Врач таинственно оглянулся. — Сделай его! Пусть лучше совесть мучит, чем терпеть такое.
И спросил, будто не желал упускать увлекательного зрелища:
— Когда?
— Хоть завтра, — желчно ответил Шурик. В памяти само всплыло: „ Пятнадцатого".
— С утра? — жадно спросил Врач.
— Откуда мне знать?..
— Серьезными делами лучше заниматься под вечер. К вечеру суждения трезвей, да и день можно провести полнокровно. Хороший обед, беседа с друзьями, неторопливая подготовка...
Он не спускал жадных темных глаз с Шурика. И в его глазах, как и в глазах Лигуши, тоже что-то угадывалось, угадывалось...
Сумасшедший дом, безнадежно подумал Шурик.
— Анечка убивала Лигушу под вечер, — деловито перечислял Врач. — Под КАМАЗ Лигуша попал под вечер. Костя-Пуза стрелял в Лигушу под вечер. Лучшее время для исполнения затаенных желаний!
— А если Лигуша... снова вернется?..
— Общественность против, — быстро возразил Врач.
— Плевал Лигуша на общественность! — возразил и Шурик, с содроганием вспоминая комнату, украшенную матовыми фонарями осиных гнезд. — Ты знаешь, у него в комнате осиные гнезда!.. Ничего нет, одни осиные гнезда!..
— Да хоть термитники! — Врач удовлетворенно потер руки. — Тебя ведь мучит не это...
И нагнулся над столом, сверху вниз в упор глядя на Шурика:
— Функция Лигуши — быть убитым.
— Кому это удалось? — возразил Шурик.

Иван!

Село Китат. 12 августа 1925 года.

...Крест с храма рвали всей толпой. Навязали веревок, первым навалился председатель ленкоммуны Хватов, густо дыша сивухой, заухал, как сыч. Ульян и Мишка Стрельниковы, особенно верные, всегда за народ, тоже вцепились в лямку:
— Пошла!
Тихо подвывали бабы, толпясь в стороне, детишки испуганно цеплялись за длинные юбки мамок. Несколько единоличников, не вошедших в коммуну, бога боящихся при любых властях, при советской особенно, прятались за ближними заплотами. Отдельно от них Марк Шебутное незаметно быстро крестился. Он совсем было собрался в коммуну, даже выпивал с братьями Стрельниковыми, однако снятие креста его испугало. Посмотреть надо, бормотал он про себя. Это дело такое. Посмотреть, обождать, вот что выйдет?
Крест раскачали. Посыпались кирпичи. Один, ударившись о сухую, прокаленную летним зноем землю, откатился далеко, под самый заплот, под самые ноги Марка. Это указание мне, знак, испуганно подумал Шебутное. Что-то его впрямь томило. Не уханье членов ленкоммуны, даже не страх перед всевышним, что-то еще — неверное, неопределимое, невнятное... Ох, не знаю, подумал он... Ох, все как перед болезнью... И случайно заметил странный блеск подкатившегося чуть не под ноги кирпича... Медный он, что ли?...
Кирпич?
Быстро оглянувшись, — толпа как раз отчаянно ахнула, глядя на покосившийся крест, Марк наклонился.
Не кирпич...
Вроде шкатулка...
Вроде старинная, медная...
Не медная даже —- по тяжести больше бери...
От одной этой невысказанной мысли — а вдруг из золота — сердце зашлось. Ведь сколько за жизнь слышал о старинных кладах, замурованных то в каменных стенах, то в какой башне. Почему такому не быть? Церковь в Китате всегда стояла, поставили еще при деде Шебутнова, а это в кои-то веки? Господь милостив. Он, Марк, случись ему найти клад, .знал бы, как им распорядиться, и храму какому бы свое выделил, если храмы все не снесут... Он бы новую жизнь начал!
Незаметно упячиваясь за забор и вдоль него, незаметно и быстро крестясь, прижимая к животу странно тяжелую находку, единоличник Марк Шебутное отступил в глухой переулок, забитый лебедой и кочевником... Может, псалтирь какая в шкатулке? Может, икона?.. А с весом как быть?.. Нет, все больше убеждался он. не может в такой шкатулке храниться утварь какая, по весу не получается. А раз так... Он, Марк, теперь бумаги выправит. Говорят, на восток надо уходить, там еще до зверств не дошли, храмы божьи не трогают. Это сам Господь подсказывает. Выбрал вот его, Марка... Шкатулку представил...
За деревьями, за заборами тяжко грянулся, подняв пыль, крест. Открыто, не скрывая тоски, взвыли бабы, им ответили перепуганные детишки.
В глухом переулке пахло лебедой, кочевником, вялой крапивой. Даже бежать никуда не надо, подумал Марк, осторожно оглядываясь. Во весь переулок всего одно окошко выходит — стайка Загуровых. Свинья, что ли, будет за ним, за Марком, следить? Значит, здесь и надо исследовать. Ведь если правда в шкатулке?..
Его даже в пот бросило.
Он сразу увидел полустершийся алый кружок на чуть выгнутой крышке. Может, надавить пальцем? Никаких запоров не видно, замка нет, а сама шкатулка тяжелая, такая тяжелая, будто и впрямь чем-то таким набита.
Марк с испугом подумал: а вдруг в ней то, чего и видеть простому человеку не надо?
Жадно оглянувшись, он ткнул пальцем в полустершийся, но все еще алый кружок.
И застыл, похолодев.
Он так и продолжал держать тяжелую шкатулку в руке, но что-то не то с нею происходило: на глазах она стеклянела, становилась прозрачной, не выдавая никакого содержания, испарялась, как кусок льда...
Марк Шебутное потрясенно охнул.
Ох, его, смиренного бедняка, всегда беды ждут! Счастье не поймать. Видно, Господь пытал, подбрасывая ту шкатулку. А то, может, бес дразнит?..
Не знал ответа.
Спешил, не чуя под собой ног, не оглядываясь, не желая ни видеть, ни слышать толпы, стонов ее, слез и хохота.
Ох, не божие дело! — вздыхал на бегу. Всем воздастся!...

Глава VI. „ЧТО ДЕЛАТЬ, ИВАН? ЧТО ДЕЛАТЬ?..”


15 июля 1993 года

Сто лет прошло, хочу проснуться.


Сто лет...
В послании спящей красавицы что-то было.
Проснуться, вдохнуть чистый смолистый воздух, услышать ровный шум моря и леса, на крайний случай, негромкое журчание речной, текущей быстро воды...
Но его сто лет еще не прошли.
В сумрачно голубом небе не было ни облачка. Солнечные лучи, прорываясь сквозь узкие щели рассохшейся крыши, аккуратно резали воздух, раззолачивали невесомую пыль. В последний раз сено на этот сеновал загружали, наверное, еще во времена Бондаря, о котором до вчерашнего дня Шурик никогда и не слышал. Пересохшее тряпье, растерзанные временем книги, неопределенные железяки, несомненно подобранные на свалке. Остро пахло пылью, прелыми вениками, далеко за городом погромыхивала сухая гроза, но в целом Шурик устроился удобно: под ним потрескивал, как горящий порох, иссохший, мумифицированный временем чекистский кожан, в котором, возможно, ходил по Т. все тот же Бондарь.
Прильнув к узкой щели, Шурик нс спускал глаз с запущенного двора Ивана Лигуши.
Впрямь запущенный двор.
Все заросло лебедой и крапивой, о существовании собачьей будки можно было лишь догадываться по ржавой провисшей проволоке, с которой свисала железная цепь. Не пересекали лебеду собачьи тропки, не сидели на заборах коты. Даже суетливые воробьи осаждали лишь ту часть березы, что нависала над улицей, — во двор ни один воробей не залетал.
В комнате гнезда осиные, паутину шевелит воздухом... А спит бывший бульдозерист на кухне... Если вообще спит...
Думая так, Шурик не испытывал к Лигуше никакого сочувствия.
Черт с ним!
Окажись Лигуша спящей красавицей, это было бы хорошо... Я бы разбудил красавицу поцелуем... Но Лигуша был разомлюй, человек рыхлый и неудачливый. Он любил выпить и при этом нес всякую чепуху. Это из-за его бредовых фантазий Шурик лежал на пыльном сеновале, вместо того, чтобы подставлять спину солнцу где-нибудь на Обском море.
Спит на кухне, подумал он, жарит рыбу там же на кухне, и ест, и умывается, с чванливым, все понимающим видом листает случайные, подобранные на свалках книги. На свалках и Менделя найти можно, и Мичурина, и этого Кара с его вороньим чтивом... Живет на кухне, проводит время на кухне, ничего, похоже, кроме кухни не знает, а тем временем его просторную комнату заняли осы...

Дешевле,чем у нас, только в раю, но у нас выбор круче.


Пыль.
Духота.
Предгрозовое тяжкое небо, еще голубое, но тронутое, тронутое изнутри грозной фиолетовой чернью...
— Барон! Барон!..
Все вечно, философски подумал Шурик. Ничто не исчезает, ничто не пропадает никуда, просто перетекает одно в другое. Не попади я, например, в армию, я бы сел. От скуки бы сел... Не смог бы я в кафе просиживать молчком, как эти тинейджеры. И провожать в Парагвай усатого Сашка мне тоже быстро бы надоело...
Шурик вздохнул.
Не попади я в руки сержанта Инфантьева, я бы и в армии сел. А севши, мог бы и с Соловьем задружить. С Костей-Пузой, усмехнулся он. На пару с ним мы бы и Роальда обвели вокруг пальца. Не помогли бы Роальду серые холодные на вылет глаза. Мир здорово меняется от того, смотришь ты на него с тюремного топчана или с какого-нибудь душного сеновала...
Впрочем, сказал себе Шурик, про Роальда не надо. Роальда даже Лигуша провел. Он, в общем, не такой уж и дурак, этот Лигуша. Официант, к примеру, бумажник сразу вернул, спросил только: „Лигуша?.." Я, собственно, и на сеновале сижу по инициативе Лигуши...
„Видел сеновал? — грубо спросил Роальд, когда Врач передал трубку Шурику. И так же грубо добавил: — Только не спрашивай, в чьем дворе. Знаю я твои штучки. И не называй меня кукушонком."
„Да, мой кукушонок!" — послушно ввернул Шурик.
Роальд засопел:
„Сеновал уже проверяли. Неважно, кто... Я сказал — проверяли, значит, проверяли. Там хреновина разная, ничего интересного, одно дерьмо, тебе к этому не привыкать. Устроишь засаду на сеновале, да так, чтобы тебя птичка не унюхала, и чтобы Лигуша о твоем существовании не заподозрил. Учти, глаз у него острый, чутье есть. Он, может, и разомлюй, но не чихать, не вздыхать, не кашлять в его присутствии! Превратись в глаза и уши, никаких других органов!"
„Ага, никаких..."
„Никаких! — повторил Роальд. — Заткнись и забудь! Помни одно: ты на сеновале Лигуши, а на дворе пятнадцатое!"
„Вот так весь день лежать?"
„Вот так весь день."
„А если он из дому не выйдет?"
„Лежи."
„А если он наоборот прямо с утра уйдет из дому? Отправится, скажем, пиво пить? У него приятель в Парагвай уезжает, да и кордон рядом. С духами...11
„Хоть с мутантами! — отрезал Роальд. — Твое дело лежать на сеновале и следить за Лигушей. Никуда он не пойдет, не до прогулок ему сегодня. Ну, а если соберется, — все же добавил он, — действуй по усмотрению.“
„Роальд! В Т. каждый второй готов убить Лигушу. Просто так, за вредность врожденную. Если впрямь за него примутся?.."
„Действуй по усмотрению."
„Ясно, мой кукушонок!"

Нашедших шестого июля черный дипломат из тисненной кожи в районе Погодинской, просим в дипломат не заглядывать. Лучше позвонить по указанному телефону, чем потом всю жизнь прятаться в Бишкеке или в какой другой Уганде.


Лигуша поднялся в семь утра.
Плечистый, рыхлый, с трясущимся выпуклым животом, туго обтянутым резинкой широчайших тренировочных брюк, не разомлюй, человек-гора, он босиком и без майки вышел на высокое крыльцо. В правой руке он держал бутылку. Пиво местное, мерзкое. Присев на верхнюю ступеньку, Лигуша хлебнул прямо из горлышка, а потом запустил бутылку в заросли лебеды, где тут же раздался звон. Наверное, там не одна бутылка валялось.
Проведя минут десять в полном бездействии, Лигуша поднялся. Выбрав из поленницы несколько поленьев, вернулся в дом. Минут через пять уютно потянуло смолистым дымом.
То, что Лигуша затопил печь, Шурику понравилось. Не каждый летом топит печь, все стараются на дровах экономить. А Лигуша затопил. Правда, помои при этом, вместе с рыбьими потрохами, он выплеснул прямо под сеновал. Теперь внизу занудно жужжали мухи.

Всем, кто осмелится захоронить в землю тело Гения Революции: расстреляю!


Грозное предупреждение.
В газете даже адрес был указан. Ленинское.
Наверное, крепкий мужик, подумал Шурик о писавшем. Ноги кривые, обтянуты кавалерийскими сапогами, черные шаровары с алыми лампасами, гимнастерка, понятно, и буденновские усы... Ну, и трехлинейка на стене... Вдарит из винта, вот и нет покушающихся на Гения Революции...
Обрез, вспомнил Шурик.
Почему Костя-Пуза решил избавиться от обреза? Почему избавился только сейчас? Собрался бежать из Т.? Или уже бежал? Или создавал видимость?..
Сколько вообще обрезов припрятано по тайникам?..
Шурик вздохнул.
Все дело в гормонах. Когда гормоны играют, руки сами тянутся к оружию. Когда вся страна захвачена игрой гормонов, неважно, естественной или спровоцированной, не стоит думать, что припрятанные на черный день обрезы так и будут лежать в погребах и в подпольях...
Осторожно свернув крышку термоса, Шарик сделал глоток кофе.
Сейчас бы упасть на траву, подумал он. На берегу реки или озера...
Сейчас бы упасть на траву, раскинуть руки, подставить грудь солнцу, вдохнуть запах травы, дышать сладким озоном... Или плюнуть на все и налечь на пиво... Пиво — друг. Оно не выскочит из-за угла, не замахнется на тебя топором. Оно не пальнет из обреза и не приревнует к случайной женщине. Оно не отделает тебя до смерти подарочным хрустальным рогом и не подпалит твой дом только потому, что считает тебя идиотом...

Конечно, наши цены выше разумных, но все же они ниже, чем рыночные.


Шурик внимательно изучил-двор и домик Лигуши.
Таких дворов и таких домиков в Т. десятки тысяч. Правда, нс все дворы так запущены и не в каждом домике висят под потолком осиные гнезда.
Шурика передернуло.
Черт возьми, вполне может быть, что именно сейчас в одном из таких домиков спокойно почивает и Костя-Пуза... Лежит себе на диване, безмятежно покуривает... А потом пойдет и застрелит кого-нибудь...
Шурик никогда не считал себя аналитиком, а сегодня его мысли ворочались особенно смутно.
В домике Лигуши обжита только кухня... Он и Анечку там принимает?.. Как может нормальный человек отдать комнату осам?..
Вот именно... Нормальный...
Попади пару раз в морг, посмотрю, каким ты станешь нормальным...
Шурик не спускал глаз с крыльца.
Около десяти утра в калитку постучала пожилая женщина. Электрическим звонком Лигуши, как ревниво отметил Шурик, никто в Т. нс пользовался.
„Иван, — скорбно сказала женщина вставшему на скамеечку Лигуше (как и с Шуриком, Лигуша вел переговоры через забор). — Вот как загрузила сумку с продуктами, так и оставила в магазине... А у меня детишки и пенсия... А?.. Что делать, Иван? Что делать?.."
„Страна дураков! — сказал Лигуша чванливо. Было видно, себя к дуракам он не причисляет. На несчастную женщину, жалко трущую руками глаза, он даже и не смотрел, скреб ногтями голый живот. — Иди к Плетневу... Знаешь, сторож из гаража?... Не успеет он все сожрать... Но часть съест, конечно..."
Шурик ясно слышал каждое слово.
Разочаровался Лигуша в, подумал он. Не по сердцу ему люди... КАМАЗ, стрельба... Не захочешь, разочаруешься...
— Барон! Барон!..
Не захочешь, да разочаруешься...
Важно наморщив низкий лоб, Лигуша вернулся на крыльцо, почесал голый живот, пробормотал что-то.
Сразу после одиннадцати над забором появилась растрепанная голова. Человек был пьян и не скрывал этого.
„Иван! — крикнул он. — Вот, Иван, жизнь я пропил!.."
И поморгал глазами непонимающе: вот как ему удалось?
Лигуша скучно постоял на крыльце, неуклюже переступая большими голыми ступнями, потом лениво, чуть косолапя, подошел к забору.
„Вот горе, Иван!.. — каялся гость, размазывая по небритому, свекольного цвета лицу пьяные слезы. — Жизнь пропил, семью... Был у меня бинокль, Иван, военно-полевой, я и его пропил... Оптика просветленная, такая даже немцам не снилась, а пропил я, пропил... Горе, Иван..."
Лигуша, почесывая живот, стоял перед забором, хмуро рассматривал непрошеного гостя. Потом сказал:
— К Петрову сходи... Он дурак...
— Страна дураков... — добавил он.
— Иван! — обиделся пьяный. — Страну не трогай!
И махнул рукой безнадежно.

В связи со всеобщей безысходностью и отсутствием перспектив продам душу Дьяволу по любой сходной цепе.


М-да...
Где-то в три, в самый час предгрозового солнцепека, Лигуша снова появился на крыльце. В тех же широченных штанах, в руках бутылка портвейна.
Присев на верхнюю ступеньку, он поднял голову, посмотрел на Солнце и громко чихнул. Сделав глоток из горлышка, поставил бутылку в тень под перила, сложил ноги крестиком и уснул. Жара, похоже, его не беспокоила.
Подходи и стреляй в него, раздраженно подумал Шурик. Подходи, руби шашкой, топором. Забыл, наверное, про пятнадцатое.
На улице шумно ссорились воробьи. На той половине огромной березы, что наклонялась над улицей, их было видимо-невидимо. Но во двор Лигуши ни один по-прежнему нс влетал.
Бывший бульдозерист спал.
Стараясь не шуметь, Шурик дотянулся до пыльных книг... Ни названий, ни оглавлений... Здесь и Мендель, наверное... Разрозненные бухгалтерские бланки... Покоробившаяся картонная папка...
Папку Шурик осторожно раскрыл.
И замер изумленно.
На пыльном титульном листе уверенным почерком было выведено:

Л. ВРАЧ. ИЗВЛЕЧЕНИЯ.


Какие еще извлечения? — тупо подумал Шурик. И вспомнил: у Врача папку с бумагами сперли... Чуть ли не Костя-Пуза спер...
Но Пуза ведь! Не Лигуша! Почему папка здесь? Бывший бульдозерист отнял ее у Соловья?..
Осторожно, боясь зашуршать, время от времени вскидывая взгляд на спящего Лигушу, Шурик листал бумаги.
Выписки, вырезки, газетные статьи... Одна сразу остановила внимание Шурика.
„19 апреля в Якутске случился загадочный пожар. В одной из квартир дома на улице Ярославского был обнаружен полностью обгорелый труп. Мебель огонь не тронул, в квартире не было ни утечки газа, ни замыкания в электропроводке. Возможность самосожжения экспертами исключается. Высказывается странная, с точки зрения науки, версия о самовозгорании..."

И дальше.
„Трагедия на улице Ярославского — предмет специального расследования. Обращает на себя внимание и тот факт, что официальные лица впервые употребляют термин самовозгорание. Но это не означает, что наши судмедэксперты и пожарники уверовали в потусторонние силы. Явление самовозгорания известно давно, хотя в нашей стране до последнего времени упоминалось лишь в закрытых отчетах.
В мировой практике описано множество случаев странного и неизменно ведущего к летальному исходу самовозгорания человеческих тел, которые не поддаются объяснению с точки зрения физических законов. Первые упоминания об этом феномене относятся к XVIII веку. Всерьез изучал указанное явление английский писатель Чарльз Диккенс. Знаменитый химик фон Либих, в свою очередь, отрицал явление самовозгорания — по той причине, что его непосредственным свидетелем никому стать не удавалось, а описания, как правило, делались далекими от серьезной науки и чрезмерно впечатлительными людьми.
Но со времен фон Либиха самовозгоранием занимались и специалисты, в чьей квалификации сомневаться не приходится. Их усилиями составлена характеристика загадочного явления.
Первое — невероятная скорость распространения огня, очень часто за несколько мгновений до трагедии жертву видели в полном здравии.
Второе — чудовищная интенсивность пламени, в котором за короткое время обугливаются и плавятся кости. Специальные исследования показали, что даже в крематории за несколько часов этого не происходит. Интенсивность огня приводит к тому, что жертву даже не пытаются сопротивляться, не зовут на помощь, не бегут к воде.
Третье — локализация теплового удара. Огонь охватывает л ишь человеческое тело и может не коснуться, к примеру, постели, в которой спит жертва. Описаны случаи, когда в совершенно неповрежденном чулке находили обуглившуюся ногу несчастного человека.
Возможность самовозгорания поныне отрицается многими авторитетными специалистами. Нередко высказывается бытовая версия, что жертвами оказываются неосторожные люди, злоупотребляющие куревом и алкоголем. Но если даже иногда трагедия и происходит с людьми не самого ангельского образа жизни, всех загадок феномена такая версия не объясняет. Кроме того, еще тот же великий скептик фон Либих доказал, что практически невозможно так пропитать алкоголем живую ткань, чтобы она мгновенно воспламенилась и обуглилась.
В начале века пользовалась популярностью газовая теория: каждое живое тело выделяет некие летучие образования, которые при определенных обстоятельствах могут вспыхнуть очень горячим пламенем. Эта гипотеза была опровергнута в экспериментах. Столь же экзотическим было предположение, что некоторые биологические субстанции могут гореть вообще без пламени.
В XX веке мы достаточно просвещены и знаем, что несть числа способам погубить человека так, что все только плечами от недоумения пожимать будут. Одних только видов смертоносного излучения, которое способно изжарить человека прямо в одежде, найдется с десяток. Но даже если допустить идею маньяка с самодельным лазером, то как объяснить случаи самовозгорания в далеком прошлом?
Американские ученые Максвелл Кейд и Делфин Дэвис придерживаются мнения, что самовозгорание происходит при поражении человека шаровой молнией. По их расчетам, температура шаровой молнии может достичь такого уровня, что при определенных обстоятельствах человек сгорит не только в своей одежде, но и в собственной коже. Ученые сравнивают указанный эффект с действием микроволновой печи.
Возможно, наиболее просто укладывается, в прокрустово ложе современной науки та версия, что базируется на наблюдении: большинство случаев самовозгорания приходилось на пик солнечной активности. Выведены графики, достаточно явно указывающие на некую зависимость зарегистрированных случаев самовозгорания от напряженности геомагнитного поля. Однако, причина самовозгораний остается пока нераскрытой. “

Ни хрена себе, подумал Шурик. Лежишь в постели и на тебе! — вспыхиваешь как факел.
Заметка ему не понравилась. „Я лечу сильными средствами — вспомнил он. Надеюсь, это не Врач бегал по улице Ярославского с самодельным лазером в руках...
Он опасливо глянул сквозь щель на небо.
Он не знал, переживает ли сейчас Солнце пик активности, но то, что гроза надвигается, был уверен. А где гроза, там шаровая молния... Или так не всегда бывает?..
Воздух был сух., наэлектризован.
Шурик с удовольствием отхлебнул кофе.
В покоробившейся папке Врача, якобы выкраденной у него Костей-Пу-зой, но почему-то валяющейся на сеновале Лигуши, оказалось много интересного. Например, мудреные графики и не менее мудреные хронологические таблицы, в которых Шурик ничего не понял. Шамши-Адад, Ишме-Даган, Мут-Ашкур, Пузур-Син, Ашшур-дугуль, Ашшур-апла-идин... Все какие-то нечеловеческие имена, да и жили они в нечеловеческое время.
Не забывая следить за Лигушей, Шурик перебрал несколько выписок.
„ ...Палец египтянина коснулся алого пятна, как бы даже мягко продавил металлическую крышку, как бы даже на мгновение погрузился в металл, но, понятно, так лишь казалось, хотя Уну-Амон сразу почувствовал : вот что-то произошло. Не могли птицы запеть — в комнате было пусто, а за окнами ревело, разбиваясь на песках, Сирийское море. Не могла лопнуть туго натянутая струна, ничего такого в комнате не было. Но что-то произошло, звук странный раздался... Он не заглушил морского прибоя, но раздался, раздался рядом и Уну-Амон жадно протянул вперед руки: сейчас шкатулка раскроется! Но про филистимлян не зря говорят: если филистимлянин не вор, то он грабитель, а если он не грабитель, то уж точно вор!...
Шкатулка, темная, отсвечивающая как медная, тяжелая больше, чем если бы ее выковали из золота, странная, неведомо кому принадлежавшая до того, как попала в нечистые руки филистимлянина, эта шкатулка вдруг просветлела, на глазах превращаясь в нечто стеклянистое, полупрозрачное, не теряя, впрочем, при этом формы... Наверное, и содержимое шкатулки становилось невидимым или хотя бы прозрачным, потому что изумленный Уну-Амон ничего больше не увидел, кроме смутного, неясно поблескивающего тумана.
А потом и туман исчез..."

Шкатулка...
О шкатулке Шурик уже слышал. От Роальда, от Врача, от Анечки Кошкиной... Принадлежала шкатулка, если, конечно, и впрямь такая была, бывшему бульдозеристу Лигуше. При чем тут какой-то египтянин?
Он извлек из папки густо исписанный лист.
„...Огромных город, оставленный Господом, не устоял перед ничтожной по количеству, но крепкой в своей вере армией святых пилигримов; всю ночь на узких улочках звенели мечи — святые воины добивали остатки императорской гвардии, хватали рабов и имущество, прибивали свои щиты к воротам захваченных вилл. Рыцарю Андрэ де Дюрбуазу Господь и меч даровали каменный особняк, уютно затаившийся в тенистой роще. Устало присев на открытой террасе, рыцарь вдруг услышал звон фонтана и тревожный шум листвы, раздуваемой порывами налетающего с залива ветра. Отсветы чудовищного пожара, охватившего всю портовую часть Константинополя от ворот святой Варвары до Влахернского дворца, падали на груду оружия, серебряных светильников, золотых украшений, удивительных тканей и сосудов, кипарисовых ларцев, наполненных жемчугом и золотыми безантами, снесенную на террасу верными оруженосцами рыцаря. Он смотрел на брошенные перед ним драгоценности равнодушно. Еще до штурма праведные пилигримы на святых мощах поклялись отдать все захваченное в общую казну для справедливого дележа. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз не собирался нарушать клятву; однако его внимание привлекла некая шкатулка, не кипарисовая, а как бы из меди, по крайней мере поблескивающая как медная, при том лишенная каких-либо видимых замков или запоров. Он дотянулся до нее и удивился: шкатулка весила так, будто ее набили золотом или тем жидким металлом, который алхимики считают вообще отцом всех металлов; ни одна вещь не должна была столько весить. Рыцарь Андрэ де Дюрбуаз захотел увидеть содержимое шкатулки.
Никаких замков, никаких запоров он не нашел, однако на крышке, чуть выгнутой, тускло поблескивающей, алело некое пятно, к которому палец рыцаря потянулся как бы сам собою: сейчас он заглянет в странную шкатулку и сразу бросит ее в груду захваченной у ромеев добычи — она принадлежит паладинам.
— Храни меня Бог!..“

Опять шкатулка...
Интерес Врача к предмету, столь неожиданно появляющемуся то перед каким-то рыцарем, то перед каким-то египтянином, явно был неподделен.
Шурик извлек из папки еще один лист.
„ ...Старые документы для историка имеют такое же значение, как окаменелости для геолога, а труды ученых являются старыми документами, О мыслях этих людей они говорят нам лишь постольку, поскольку люди прежних времен походили на нас. Если бы произошло изменение естественных законов, то это отразилось бы на всех частях Вселенной, и человечество тоже не могло бы ускользнуть от него; если предположить, что ему удалось бы выжить в новых условиях, то оно должно было бы подвергнуться изменению, чтобы приспособиться. Тогда язык прежних людей стал бы для нас непонятным; слова, которые они употребляли, не имели бы для нас смысла или, в лучшем случае, имели бы для нас не тот смысл, что для них. Нс происходит ли ото уже и теперь по истечение нескольких столетий, хотя законы физики остаются постоянными?.."

Шурик обалдел.
Не случайно бывший бульдозерист цитировал Менделя. Изучив папку Врача, он вообще мог цитировать что угодно. Но зачем? Какой в этом смысл? Что может связывать рыцарей и древних египтян с пьяницей бывшим бульдозеристом?..
Шкатулка... Люди прежних времен... Изменение естественных законов...
Шурик ничего нс понимал.
Будто подчеркивая его беспомощность, вдали томительно звучал отчаявшийся голос:
— Барон! Барон!..

Продам яйцо динозавра средних размеров.


Вот, наконец, дельное, вот, наконец, разумное предложение. Просто яйцо динозавра. Причем, не вызывающе гигантское и не оскорбительно мелкое, а вполне обычное, неких средних размеров, не бросающееся в глаза...
Шурик насторожился.
Внизу, под сеновалом, в пустой стайке, где и мыши, похоже, не водились, раздался подозрительный шорох... Совсем легкий...
Кот?.. Воробей?..
Человек!
Несомненно, человек!.. 1
И человек этот собирался подняться на сеновал, он уже ступил ногой на легкую деревянную лесенку, ее верх, торчавший над деревянной балкой, дрогнул... s
Шурик быстро огляделся.
Прелые веники, ссохшееся тряпье... На крайний случай можно сыпануть в глаза сухой землей...
— Не дури!
— Роальд? — изумился Шурик.
— Не дури! — повторил Роальд, бесшумно бросаясь на мумифицированный чекистский кожан.
На Шурика сразу пахнуло спокойной уверенностью, но и ощущением чего-то серьезного. Роальд, как правило, участвовал только в серьезных операциях.
То, что это так, было тут же подтверждено.
— Держи.
Шурик почувствовал холод ствола. Табельное оружие, ПМ, пистолет Макарова, зарегистрированный на его имя, но всегда хранившийся у Роальда.
— Зачем?
— Заткнись! Некогда объясняться,
— Костя-Пуза? — догадался Шурик. — Брать будем?
Роальд даже не обернулся.
Свистящим шепотом он повторил:
— Заткнись!

Свидетели, второго июля принимавшие участие в свадьбе со стороны жениха, срочно дайте о себе знать.


Аккуратно уложив ПМ на пыльную папку, Шурик настороженно прильнул к щели.
Лигуша продолжал спать. Ничто в мире не изменилось. Душная послеполуденная жара затопила мир, сморила даже воробьев. Издалека докатывались раскаты близкой грозы. Так морской накат ворошит камни.
Скрипнула калитка. *
Шурик скептически выпятил губу.
Он ждал Костю-Пузу, да, в конце концов, кого угодно, хоть алкашей, хоть крутых малых, желающих отнять у Лигуши загадочную шкатулку, а калитку открыла своим ключом Анечка Кошкина.
Маленькая, рыжая, в цветастой нарядной кофте, Кошкина чисто по-женски автоматически поправила юбку, коснулась рукой волос и быстро, обстановку оценивая, огляделась.
Улица пуста... Двор пуст... Гроза накатывает...
— Нс люблю я этого, — шепнул Шурик. — Такой нож нельзя не пустить в дело.
С сеновала они отчетливо видели то, чего, конечно, никак не мог видеть спавший на крылечке Лигуша: решительным движением человека, окончательно принявшего важное решение, Анечка извлекла из целлофанового пакета и сунула под нижнюю ступеньку нож.
Узкий.
Не короче морского кортика.
Самого ужасного вида.
Волос брось на такой, распадется на две части.
Не какой-то там подарочный рог, настоящее холодное оружие!
При всем этом не выглядела Анечка вертлявой, как шестикрылый воробей, напротив, держалась как леди Макбет. Шурик видел такую пьесу. Его поразило, как профессионально отнеслась к своему предназначению леди Макбет. Похоже, Анечка Кошкина твердо решила если не превзойти леди в решимости, то уж, по крайней мере, не уступить ей.
С печальной решимостью, а может и с нежностью тайной глядя на спящего Лигушу, Анечка присела на ту же ступеньку, под которую сунула нож. Что-то ее томило, яркие губы кривились, она то водила рукой по колену, едва прикрытому юбкой, то узкими ладонями сжимала виски.
Лигуша проснулся:
— Ты...
Это не был вопрос. Ни Лигушу, ни Анечку вопросы не интересовали. Похоже, у каждого был свой набор фактов и каждый эти факты комментировал по-своему.
Сашку ругаешь, комментировала Анечка, так Сашка за своим едет. Кокосы, бананы, чванливо вставил Лигуша, его тонтон-макуты съедят. Где ты слов таких набираешься, комментировала печально Анечка, Сашка дурак, зато законный наследник, его любая страна примет.
— Когти монтерские пусть возьмет.
— Зачем ему монтерские когти?
— А пальма? — просипел Лигуша. — Как на пальму полезет? Родственники где у Сашки живут?
Губы Анечки дрогнули.
Ты скот, сказала она. Похоже, лимит добрых отношений был у них давно выбран. Ты в картошке умрешь, не в пальмах. Сбежать хотел, меня бросить. Имя матери не помнишь, отца. В тебя стреляют, разве не скот? Я ради тебя отгул взяла. Хотела в деревню съездить, потом подумала: ты дурак, ты без меня вконец рехнешься.
Роальд и Шурик переглянулись.
Сбежать? Лигуша хотел сбежать?
Бывший бульдозерист сел, вытянул перед собой ноги, обтянутые тренировочными штанами. Неизвестно, слышал ли он Анечку.
Скот, просто скот, голос Анечки дрогнул. Он был полон мольбы, каких-то запутанных и неясных чувств. Мне говорил, все верну. Сколько раз говорил. Я на тебя постоянно трачусь. Я вычислила тебя. Говоришь — память, а врешь. Говоришь — все забыл, а врешь, врешь, нет скота хуже.
Лигуша самодовольно хмыкнул.
Семь лет, горько выдохнула Анечка. Вчерашнего разговора не помнишь, а семь лет!
Почему-то эта цифра пугала Анечку. Семь лет, семь лет, повторила она.
— Всего-то... — презрительно просипел Лигуша.
— Я что, кривая? — спросила Анечка. — Глаз у меня косит? Безграмотная, зубы не чищу? Кто привечал, кто просил, кто в ночь за тобою шел?
— ...Кто рогом хрустальным в ночи размахивал? — сипло продолжил Лигуша и подозрительно оглядел Анечку. — Всего-то семь лет. Другие побольше ждали.
Анечка оцепенела. Ее кулачки сжались:
— В тюрьму упеку!
Лигуша самодовольно промолчал.
— Косте Соловью кто грозил? Папку у Врача кто украл? Драки в кафе кто устраивал? Врач — придурок, но закон, он для всех. На десять лет упеку! Не семь, все десять ждать будешь.
— Чего? — тупо заинтересовался Лигуша.
— Свободы! — злобно выкрикнула Анечка.
Они заговорили враз, перебивая друг друга.
Лигуша сипел, Анечка то повышала, то понижала голос, переходя от ненависти к нежности, от нежности к злобе.
Не десять лет, пожизненное получишь! Анечка не жалела лет для Лигуши, а бывший бульдозерист чванливо тянул: за рог? за хрустальный? Анечка с ненавистью подтверждала: за рог! за хрустальный! я его не украла, на трудовые копейки взят! Лигуша чванливо поддакивал: видишь, рог! я не в Парагвай еду.
— Семь лет! — с ужасом и ненавистью выкрикнула Анечка. — Зачем тебе старуха? Ты врешь!
Шурик ничего не понимал.
При этом он чувствовал не без ревности — у Роальда этой проблемы нет. Как всегда, Роальд знал больше, чем говорил. Не зря ведь прикатил в Т. Тут не в гонораре дело, подумал Шурик. Не поехал бы Роальд в Т. ради тривиального гонорара, не захватил бы ради этого табельное оружие.
Странный на крылечке шел разговор.
Кажется, Лигуша куда-то собрался, и надолго. Кажется, Анечку это не устраивало. Семь лет не казались ей малым сроком.
И в самом деле, семь лет, подумал Шурик. Анечке не позавидуешь. Через семь лет она моложе не станет, да и неизвестно, вернется ли бывший бульдозерист? Памяти в тебе, что у воробья, не забывала напоминать Анечка. Сколько раз плитку включенной оставлял!
Не без раздражения Шурик вдруг осознал, что ни Лигуша, ни Анечка ни разу не упомянули ни одного конкретного географического пункта. Где можно проваландаться в нашей стране семь лет? Не в Крыму же, не на Памире. Парагвай, который был упомянут, несомненно являлся единственной страной, в которую Лигуша не собирался. Собственно, и Парагвай, похоже, Лигушу не пугал, но, судя по случайной обмолвке, это была-единственная страна, в которую бывший бульдозерист точно не собирался. И угроза Анечки запереть его на все десять лет, и не где-нибудь; а в одном из отечественных ИТЛ, бывшего бульдозериста тоже не пугала. Здесь не тюрьма? — сипел он. Заборы, ворота, изгороди, кюветы, ни пьяный, ни трезвый — не пройдешь и метра, чтобы не наткнуться на забор. Один пьет, другой ворует, третий ищет потерянное. А заодно и второй и третий пьют! Лигуша сипел столь чванливо, что получалось: сам он как бы над этим миром, это не он, а кто-то другой огибает вечерами заборы и кюветы, возвращаясь из кафе, это не он, а кто-то другой обнес свой домишко тесовым забором. Подумаешь, семь лет! — сипел он. Другие подольше ждали.
Лигуша чванливо хохотнул.
Приквакивая с придыханьем, он колыхался, как человек-гора, подвергшийся внезапному землетрясению. Голый рыхлый живот подрагивал, как бурдюк, каждый вечер наливающийся плохим пивом.
Коротким движением Анечка приткнула нож к голому животу Лигуши.
— Она убьет его! — шепнул Шурик.
— Заткнись! — Роальд даже не обернулся. — Возьми его на прицел.
— Его?..
Роальд не ответил. Он следил за каждым движением Лигуши, он старался расслышать каждое его слово.
Сейчас Лигуша дернется и Анечка вонзит в него нож!
Никогда Шурик не чувствовал себя так погано. Он задыхался. Когда пьяные тинейджеры загнали его в тупик между машинами и стеной универмага, он мысли не допускал, что не отобьется. Не искалечить бы лишь придурков. Даже когда Соловей катал его в картофельной ботве, он, в общем, был уверен, выручат. Но целиться в сиплого Лигушу, к животу которого и так приставлен нож?..
Он перевел прицел на тонкую напрягшуюся руку Анечки и сразу понял: выстрелить в Анечку он не сможет.
— Держи Лигушу на прицеле! — прошипел Роальд.
Шурик ничего не понимал.
Добить бывшего бульдозериста, когда его пырнут ножом?..
Шурика пробило потом, он засопел, укладывая руку с пистолетом на балку. Гром грохотал где-то рядом. Мерзкая работенка. Лерка права. Мы работаем на помойке. Сеновал душил духотой. Прокаленная солнцем крыша дышала жаром. Однажды я не выстрелю, не захочу, не смогу нажать курок, тогда выстрелят в меня. По другому не бывает.
Держа Лигушу на прицеле, Шурик увидел, как по его голому рыхлому животу скользнула темная струйка крови.
Накололся, скот.
Анечка охнула и выронила нож.
Опустившись на ступеньку, она заплакала.
Медленно, очень медленно, тупо, но настороженно скашивая на Анечку глаза, Лигуша поднялся. Воистину человек-гора, потрясенный катастрофическим землетрясением.
— Семь лет... — сквозь слезы выдавила Анечка. — Зачем тебе старуха?.. Я же вижу, ты все врешь...
Лигуша воровато оглянулся на калитку.
Воробьи снова галдели в ветках на той стороне березы, что нависала над улицей, но сама улица была пуста. Узкая, как туннель, сжатая стволами мощных берез, улица томительно ожидала грозовых взрывов, ливня, обивающего листву. В пустом и печальном небе, изнутри налитом мрачной фиолетовой чернью, не было ни птицы, ни самолета. Никто бы не услышал Анечку, решись она закричать.
— Барон! Барон!..
Странно пригнувшись, коснувшись рукой ступеньки, неожиданно легко для своего большого веса, огромный рыхлый Лигуша подхватил оброненный Анечкой нож. Он пришелся бывшему бульдозеристу точно по руке, лег в его ладонь, как влитый. Даже и замахиваться Лигуша не стал. Полуослепленный близкой вспышкой молнии Шурик ясно видел: узкое лезвие без замаха пошло на Анечку.
Сейчас Роальд выстрелит, подумал Шурик.
Но Роальд медлил, а лезвие ножа шло на Анечку, даже не пытающуюся уклониться от удара. Да и видно было, уклониться Анечка не успеет.
Тогда Шурик выстрелил.

Глава VII. БАНЬКА ПО ЧЕРНОМУ
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— Берешь частника? До Города? — хмуро удивился Шурик.
— Каждый платит за себя.
— Кто еще?
— Врач.
Шурик и Роальд стояли под поблескивающей от солнца витриной „Русской рыбы“. За темным бронированным стеклом медлительно дрейфовали смутные тени, в вихре серебристых пузырьков колебались водоросли.
Изумленно приоткрыв рот, всматривался в таинственный подводный мир тощий таджик в пестром халате. Может, тот, которого выдернули позавчера на веревку из заброшенного шурфа. Может, это он, ломая в себе мусульманина, сердобольно вязал Барона веревкой. Теперь, наконец, увидит: в Сибири и русская рыба есть.
— Петрушит, максимка! — одобрительно кивнул владелец „девятки“, взявшийся подбросить Роальда и компанию до Города. Плечистый, уверенный, наевший толстый, как у Барона, загривок, он все присматривался к хмурому Шурику, пытался понять, что за пассажиры ему достались. — Слышали, с Лигушой что приключилось? В собственных штанах сгорел, один пепел остался, да и тот ветром развеяло.
— Ну? — без особого интереса отозвался Роальд.
— Точно! На всех углах говорят! — водило перекрестился. Здоровенный, уверенный, он с любовью протирал ветошью фары. — Говорят, его милиция обложила, сбежать куда-то хотел. Может, в Парагвай... А чего мешать человеку? Собрался бежать, пусть бежит. Для чего за свободу боролись? — водило усмехнулся. — Я, например, так считаю. Пусть все бездельники бегут, зачем они нам? Пусть проблемы не у нас будут... — водило высоко поднял белесые брови, для убедительности. — А то каждому помоги, каждому пособи, вот Народ и перестает работать... Считай, удача, что этого Лигушу шваркнуло молнией. Он тут всем надоел.
— Заткнись, — попросил Шурик.
Духота, таджик, тоска, русская рыба...
Когда последний раз было так жарко? В году семьдесят третьем?.. Как я пробился из семьдесят третьего аж в девяносто третий?..
Он вспомнил Анечку. *
Семь лет! Правильно возмущалась.
За семь лет человеческий организм полностью меняет все клетки. Кроме той, в которую посажен, хмуро фыркнул Шурик. Через семь лет мы уже нс те, через семь лет мы уже совсем другие, чаше всего слишком уж постаревшие существа...
Почему мне так дерьмово?
Потому, сказал себе Шурик, что я стрелял в человека. Неважно, что обе пули вошли в ступеньки крыльца, а Лигушу, похоже, сожгло молнией. Даже неважно, если все там происходило совсем не так, даже если Лигуша, как утверждает Врач, и не человек вовсе был, и не могли мы ему нанести никакого вреда, все равно, что бы там ни утверждал Врач, я стрелял в человека. Я держал его на прицеле и нажимал на курок.
Шурика передернуло.
...В свете сухих молний, вспомнил он, фиолетовых, вдруг раскаляющихся до бела, лопающихся, как гранаты, на ступеньках крыльца перед потрясенной, в отчаянии закусившей кулачки Анечкой, валялись заношенные широченные штаны Лигуши.
— Ушел... — непонимающе повторяла Анечка. — Семь лет... Я не верила...
Даже Роальд обалдел.
Он ждал чего-то подобного, но откровенно обалдел:
— Даже в морг нечего тащить... Один пепел...
Отобрав подробную объяснительную, начальник местного УВД посоветовал Роальду незамедлительно уехать. Гроза грозой. Все же от человека горстка пепла осталась. Он, начальник УВД, никакой такой хреновины не потерпит. Имелись в виду туманные рассуждения Врача о природе самовозгорания. И свидетельницу Кошкину он официально предупреждает: никакой трепотни. Об исчезновении Лигуши болтать не надо. Исчез. Бывает. Он и раньше так исчезал. Уедет в Город, а там память вдруг подвела. Отыщется. А брюки, пепел, это я называю хреновиной. Начальник УВД энергично не желал понять ни Врача, ни Роальда. Не вижу, какое тут затевать дело. Привиделся вам Лигуша. Всем троим привиделся. Он и не на такое способен, пьет, наверное, в Городе. Подождем недельку-другую. Начальник УВД понимающе ухмыльнулся. Этот Лигуша сам явится. Если через семь лет, так это даже лучше. Правильно я понял, свидетельница Кошкина? И город отдохнет. Этот Лигуша всех заколебал. То в ^орг, то под КАМАЗ. Одна морока.
Но больше всего сознание Шурика отравляла та мысль, что Лигуша как-никак предугадал свою судьбу.
„Пятнадцатого меня убьют...“
Его и убили.
Шурик был полон сомнений.
Он стрелял в Лигушу, дважды стрелял... И Роальд успел выстрелить... А потом молния... Пойми теперь, что к чему...
На душе было погано.
И еще одна мысль Шурика мучила. Совершенно идиотическая мысль, подброшенная Врачом. Шурик, как мог, старался выбросить се из головы, но не получалось. Сидело в голове: как же так? Зачем Лигуша схватился за нож? Может, он специально схватился за нож, ждал выстрела, знал о нем? Может, выстрел был его шансом? Ведь проще простого спровоцировать стрельбу, замахнувшись ножом на женщину...
Но зачем? Где тело Лигуши?
Шурик угрюмо рассматривал стеклянную витрину.
Рассеянный пепел, одежда... Даже не сброшенная, а как бы спавшая... Как лиственные покровы с дерев спадают... Сгорел Лигуша, в одежде сгорел... Шурик о таком уже читал — в папочке Врача... Вот стоял бывший бульдозерист на крыльце, нож в руке, бил без замаха. И нет его. Можно понять начальника УВД: катитесь отсюда!
Вот они и катились.
На частнике.
— „Сарча кроча буга навихроль!.." — запоздавший Врач торжествующе рухнул, на заднее сиденье рядом с Шуриком. В его губах активно дымилась черная длинная сигарета.
— „Сарча кроча буга навихроль!..“ — торжествующе объявил Врач. Похоже, он считал — это всем понятно. Так же торжествующе он потряс дымящейся сигаретой: — Беляматокий!
— Ты осторожнее, — обернулся к Врачу водило. — Пепельницей пользуйся.
Беляматокий...

Дурацкое слово. Не должно существовать таких слов. Кривое какое-то, скользкое. Слыхал его Шурик где-то.

Беляматокий.


Как тосклива бывает местность!
„Девятка" проскочила неширокий, забитый высохшим тальником овраг, дрогнул под колесами балочный мост, несомненно, видавший еще пролетку какого-нибудь сибирского Чичикова, потянулись бревенчатые, почерневшие от времени срубы, снова тальник, поля, устланные валами скошенной травы, крошечные рощицы, засохшие кочки. Лишь над самым горизонтом, чуть оживляя латунное сухое небо, тускло подрагивал отсвет большой реки.
Беляматокий...

Шурик вспомнил.
Дурацкое слово, кривое, не лезущее ни в какие ворота, он видел в „Шансе". Еще удивился, наткнувшись: надо же, ни одна буква не повторяется. ..
Шурик никак не мог сосредоточиться. Его раздражал тугой и розовый, аккуратно подбритый затылок водилы. Хапуга, наверное. Извозом занимается без лицензии. Зимой у такого снегу не выпросишь...
— Беляматокий... — хмуро спросил Шурик. — Это что? Духи так говорят?
Врач хохотнул:
— „Хде-то холод заговора, хде-то вяжут простыни, дырку дырят потолочно, хоре, хоре старому!..."
Водило скосил белесые глаза на Роальда: ,
— Чего это он?
— Смотри лучше на дорогу, — отрезал Роальд.
Водило согласно кивнул. Он никак не мог взять в толк, что у него за пассажиры.
— Видишь рощицу? — снова покосился он на Роальда, в котором, чисто интуитивно, сразу признал начальника.
— Ну?
— Марьина роща... — Водило, как бы делясь сокровенным, задумчиво поводил вверх-вниз белесыми, как сухая плесень, бровями. — Мария... Машка... Еще та дура была... И туда и сюда лезла...
Он хмыкнул:
— Повесили дуру, в рощице.
— Ты это к чему? — грубо спросил Роальд.
— Да так... Вспомнилось... — пробормотал водило, окончательно разочаровавшись в пассажирах, не поддержавших и такую богатую тему.
Впрочем, глянув в зеркало заднего вида, он ободрился:
— Вот скаженные. За восемьдесят идут. Пропустить?
— Пылью задавят...
— А мы приотстанем... — пробормотал водило. — А мы не станем из-за них машину бить... Вон их как мотает, родных, резина, небось, лысая...
И повернул голову к Роальду:
— Сигналят.
— Ну?
— Чего ну? — удивился водило. — Наверное, бензину хотят. Тормознем?
— Перебьются.
— Да брось ты! — водило повеселел. — Человек человеку... А ка-нистрочка запасная у меня завсегда есть. Не люди, что ли?
Свернув на обочину, он лихо тормознул, радуясь нечаянной удаче, а еще тому, что пассажиры, что бы они из себя ни строили, все равно зависят от него. Все в мире зависит от нас, от людей уверенных, сказал он себе. Вот захочу, вообще не поеду в Город!
Налетела пыль тучей, все закрыла.
Потом пыль снесло и Шурик увидел побитый зеленый „жигуль", из которого, как из раскрывшейся сразу на две стороны раковины, выкатились крепкие мордастые мужики.
Трое.
В одинаковых недорогих плащах сероватого, но не скучного цвета, в сандалиях добротных, но не броских. Понятно, одевались они в одном магазине, по природной скромности не желая выделяться из толпы, но это делало их похожими.
Как китайцы, подумал Шурик. Плащи в такую жару, конечно, перебор. Зачем плащи мужикам понадобились?
— Чего? — спросил водило, опуская стекло.
— Домкрат есть? — миролюбиво спросил один из мужиков, низко пригибаясь, заглядывая в салон.
— А что?
— Да ничего, — мужик удовлетворенно ухмыльнулся, уголки сильных губ смешно подпрыгнули. — Просто спрашиваю.
Костя-Пуза! — изумленно, но и с каким-то ему самому непонятным равнодушием узнал мужика Шурик.
Все выглядело размытым, нереальным. Духота давила. На глаза сползал липкий пот. Рядом, в кювете, задыхалась, клокоча, жаба. А Соловей, он же Костя-Пуза, убедившись в безопасности, довольно повторил:
— Да ничего. Просто спрашиваю.
Что-то в его тоне водиле не понравилось.
— Некогда, — сказал он. — Видишь, у меня пассажиры.
— Ага... Есть, значит... — протянул Костя-Пуза, отступая на шаг от машины и заученно пряча руки в карманы плаща. — Вылазь. Вытаскивай.
— Эта..-. Эта зачем?.. — растерялся водило, в некотором замешательстве оглядываясь на Шурика и Врача. Роальд от него сразу отвернулся. Равнодушно смотрел в сторону, так, чтобы Соловей не мог его разглядеть.
— Видишь, какая у нас резина? — спросил Костя-Пуза. Двое его приятелей, сунув руки в карманы, встали так, чтобы сразу видеть и Шурика, и Врача, и Роальда. — Вылазь и меняй. Чего непонятного?
— А резина?.. Где резина?.. — упорно не понимал водило. От неприятной догадки его тугая шея густо побагровела.
— Так вот же... — Костя-Пуза лениво попинал колесо „девятки“. Лучше бы он по сердцу водилы попинал, так у того лицо сморщилось. — Вынимай домкрат...
До водителя, наконец, дошло. Он беспомощно оглянулся на Шурика, с надеждой покосился на Роальда.
— Да брось ты, — ухмыльнулся Костя-Пуза. — Нашел защитников.
Глаза у Кости-Пузы оказались большие, чуть навыкате, жадные по цвету, и зубы сильно выдавались вперед, но странным образом его это не портило. В наглой ухмылке было даже нечто привлекательное.
— Сомлели твои дружки.
— „Дружки!..“ — уже смиряясь с судьбой, презрительно бросил водило.
Так же презрительно Соловей глянул на дернувшегося было Роальда.
Встав на обочине, он расставил ноги и слегка развел полы плаща. Так же встали на обочине, повторив его жест, мордастые молчаливые приятели. У каждого за поясом оказался пистолет. Два „Вальтер-Компакта“ (девятый калибр, одиннадцать зарядов, не обязательно газовых — к „Вальтер-Компакту“ подходят и боевые патроны), а у самого Кости-Пузы „Лайн“. Опасная игрушка: сжатый газ и стальные шары.
— Сидеть! — негромко приказал Костя-Пуза и глаза его на мгновение заледенели. — А ты, — он ткнул в водилу пальцем, на котором отчетливо виднелась порохового цвета буква У, — вылезай и меняй резину.
Водило побледнел. Багровая шея, только что лоснившаяся, как у Барона, порозовела, потом стала совсем белой.
— Мужики... — загнусавил он плачуще. — Я ж всю жизнь копил на колеса... Куда ж я разутый?.. У меня и запаски нет...
— Свою резину оставим.
— Я на такой до Города не доеду...
— А тебе в Город не надо. — Костя-Пуза нехорошо ухмыльнулся. — Мы отъедем, тогда обуешься. И — прямо домой, нечего тебе делать в Городе. Хмырей своих, опять же, на дороге не забудь.
Время от времени, морща лоб, Соловей вскидывал взгляд на закаменевшего Роальда. Но обращался к водиле:
— Бери домкрат и поторопись. Работай весело, бодро. Поедет кто мимо, с места не срывайся, слез не лей. Бодрячком смотри, зубы щерь, а дамы там, ручкой счастливо сделай. Вот, мол, я какой! Вот, мол, я, владелец личного автомобиля!
И быстро спросил:
— Может, машину у тебя забрать?
— Ты че! — испугался водило. — Я мигом! Я резину поменяю мигом! Ты че! У меня резина шипованная.
— Ну давай.
Водитель безнадежно побрел к багажнику. На своих пассажиров он больше не смотрел. Козлы!.. Хотя понимал в душе: на кой хрен им лезть на пистолеты из-за его резины?
Все равно обидно... Вот съездил в Город, подработал... Козлы!
А Шурик лихорадочно прикидывал: ну, что еще? Чего еще захочет Костя-Пуза? Узнает он их?..
Меня может и не узнать. Я его в огороде пинал, в сумерках, он вне себя был... А вот с Роальдом... С Роальдом Соловей в упор встречался.
Узнает!
Ледяной холодок пробежал по спине Шурика, затуманил дорогу.
Будто издалека, будто в какой-то странный перевернутый бинокль Шурик видел Костю-Пузу, то и дело вскидывающего взгляд на Роальда.
— Шевелись!
Костя-Пуза начинал злиться. Его раздражал тугой затылок водилы, то густо багровеющий, то впадающий в смертельную бледность. Его раздражало молчание Шурика и Роальда, Будто почувствовав это, Леня Врач, до того пребывавший в некоем сонном философическом потрясении, вдруг широко раскрыл глаза, будто проснулся,
— „Папася, мамася... — изумленно заголосил он, придыхая, вдруг проглатывая отдельные слоги. — Будютька, мамудя, авайка, кукуйка!... Какой прелестный сахранец!.. И чудо, и мосторг!..“
Смотрел он на Костю-Пузу.
Костя-Пуза неприятно удивился:
— Закури лучше. Завел шарманку. Я тебя знаю. Ты Врач. Сумасшедший вроде. Так все говорят.
. — А кто нынче не сумасшедший?
— Я, — ухмыльнулся Соловей.
— А папку спер! — бесстрашно ткнул пальцем Врач. — „Из дюрки лезут слова мои, потные, как мотоциклет... Там авиаторы, взнуздав бензиновых козлов, хохощут сверлами, по громоходам скачут...“ Зачем спер папку?
— Папку? — нехорошо нахмурился Костя-Пуза — Какую папку? Я что. бухгалтер? Мне заявления в ней хранить?
— Не брал? — искренне удивился Врач, с наслаждением закуривая длинную черную сигарету. — Дер гибен клопс! Пюс капердуфен!.. Тогда, наверно, Лигуша спер. Смотри, как все врут!
— Ты меня знаешь? — подозрительно прищурился Костя-Пуза.
Врач быстро кивнул:
— „Вот крепкий шишидрон, не агарышка с луком!.." Знаю... Видел в кафе... Ты Кошкину приводил...
Врач хохотнул и это, кажется, понравилось Костс-Пузс:
— Я ж говорю, сумасшедший.
И спросил, кивнув на Шурика и Роальда:
— Приятели? Чем занимаются?
Врач подловато ухмыльнулся:
— Попутчики-горюны. Воруют чего-нибудь.
— С тебя-то сколько водило содрал?
— „Рококовый рококуй..."?—спросил Врач и подловато, с ухмылочкой, добавил: — „Размашистое разменю, наш мещерявый мешуй..."?
Как-то особенно мерзко подмигнув, Врач лихо назвал сумму, откровенно завышенную.
Водило, все слышавший, не оборачиваясь, только выматерился.
Костя-Пуза презрительно покачал головой:
— А говорит, всю жизнь копил на резину. Да ему пару раз в Город смотаться, вот тебе и резина с луком!
— А ты ничего... — Костя-Пуза оценивающе оглядел Врача. По его лицу блуждала нехорошая задумчивая ухмылка. — Пока чинимся, вроде как бугром будешь.
— Че делать, начальник?
— Ну как че?... — время от времени Костя-Пуза оглядывался на закаменевшего Роальда, что-то его к нему влекло. — Деньжат каких собери, сам добавь для ровного счет а... Мы из-за вашей резины, смотри, сколько времени потеряли... И водилу не забудь. Ишь, наел загривок.
— Не забуду, — подловато хохотнул Врач. — Никого не забуду, всем защечные мешки почищу.
И крикнул:
— Скоро там?
— Делаю же! — со страхом обернулся водило.
Костя-Пуза медленно обошел „девятку".
Навалившись животом на капот, он в упор, морщась хмуро, уставился на Роальда сквозь лобовое стекло. „Где-то видел тебя, серый, — бормотал он как бы про себя. — Твой фас мне знакомый... Вот знакомый, и все... Где-то пересекались... Вот гадом буду, пересекались...“
Узнает, похолодел Шурик. Сейчас Роальд не выдержит и ответит, и Соловей сразу его узнает. Лицо у Роальда стандартное, мало запоминающееся, зато голос характерный, отрывистый...
К счастью, Роальд не дрогнул ни одним мускулом, просто пожал плечами. А что, дескать, может, где и пересекались. Усталость чувствовалась в этом жесте. Впервые Шурик пожалел, что нет при нем оружия. Пистолеты Роальд упаковал в сумку. Сумка лежит под ногами, только нагнуться. Да вот нагнись. Мордастые молчальники, как волки, взглядами вцепились. Хорошенькая история, если Костя-Пуза и его кореша захватят оружие и удостоверения. Конец конторе.
По спине Шурика стекал мерзкий пот, его знобило. Давным давно в какой-то книжке, кажется, сержант Инфантьев подсунул, Шурик вычитал забавную схему мироздания. Вся Вселенная, говорилось в той книжке, может, не в армии ее прочел, а еще в школе, вся Вселенная, говорилось там, нечто вроде тесной закопченной баньки по-черному. В ней мрак, запах сажи, угар, в ней плесень. Вот и вся вечность, вся Вселенная, что в ней искать? Мрак, сырость, пауки копошатся, мрак.
Шурик напрягся.
Щека Роальда дернулась. Вроде как нервный тик. Но Шурик все понял правильно. Они эту систему разработали год назад. Коля Ежов, тот, что не Абакумов, посмеивался над ними, зато Шурик знал сейчас — в работе ничего лишнего быть не может. Он понял Роальда и у него так же дернулась щека. Это означало: я поддержу. Это означало: как бы у тебя ни получилось, я поддержу...
Правая рука Шурика лежала на колене. Осторожно оттопырив палец, он слегка отжал замок дверцы. Толкни ее, вывалишься на дорогу.
Прямо под стволы, сказал он себе.
— Интересные, у тебя кореша, — нехорошо ухмыльнулся Костя-Пуза, опять поворачиваясь к Врачу, суетливо докуривающему сигарету. — Ну, как хорьки. Даже не хрюкнут. 
— Сейчас захрюкают, — деловито пообещал Врач, выбрасывая окурок. — Начну карманы трясти, захрюкают.
— Жадные? — удивился Костя-Пуза, уже совсем подозрительно вглядываясь в каменное лицо Роальда.
— Как все.
Врач подловато потер руки.
Все у него пока получалось. Он торжествовал. Он смотрел на водилу победителем. Тощий и длинный, он ни у Соловья, ни у его корешей не вызывал никаких подозрений.
— А ну, — заорал Врач. — За проезд рассчитываться!
— Ладно, не ори, — передумал Соловей. — Мы сами за проезд соберем. Ты водилу толкни. Что-то заснул водило. 
— Да завсегда!
Врач вывалился из машины так бодро и весело, что Костя-Пуза, он же Соловей, одобрительно хмыкнул:
— Звать тебя как?
Дверцу, не захлопнутую плотно, Костя-Пуза просто не видел.
— Говнида! — весело.выпалил Врач.
— Чего? — изумился Костя-Пуза, останавливаясь перед тощим, но счастливым Врачом. — Как ты сказал?
— А так и сказал — Говнида! — торжествующе блеснул очками Врач.
— А баба как зовет?
— А так и звала, пока терпела.
— Ну ты даешь! — Костя-Пуза восхищенно покрутил головой. — Точно, чокнутый!
И крикнул:
— Митя! Собери с говнид деньги.
Один из его напарников, молчаливый, коренастый, правда, как бы чуть скособоченный, все время плечо выпячивал, неторопливо, с несколько показным равнодушием шагнул к машине. Выбрал он Шурика:
— Опусти стекло.
Шурик опустил стекло.
Ручку он крутил левой, всем телом повернувшись к дверце! пальцы правой руки лежали на слегка отжатом замке.
— Собери деньги. Подай. Одной рукой подай, сволоченок.
Солнце. Душно. В рощицах, наверное, хорошо, а на обочине душно. Жаба курлычет. На реке хорошо, конечно. А на дороге одна радость — ни машины, ни конной повозки, пыль улеглась. Далеко отъехали... Над Т. даже дымков не видно...
Надо было учиться дураку, подумал Шурик. Закончил бы техникум, водил тяжелые поезда, Лерка при мне была бы.
Он видел, как дернулась щека у Роальда и напрягся.
Душно. Как может Врач болтать беспрерывно? Хорошо у него получилось... Если бы не он, Соловей уже узнал бы Роальда...
Спокойно, сказал себе Шурик, медленно протягивая деньги настороженному мордастому Мите. Хреновиной это кончится. Вот заберут купюры и уедут...
Шурика душила ненависть.
Что там Роальд говорил? Простить всех? Мордастого Митю простить, и Костю-Пузу? И их вонючих приятелей? А они опять пойдут убивать? А потом опять их простить, и так бесконечно? А потом опять прощать и прощать, чтобы на душе легче было? А они всадят пулю в меня или пристрелят Леню Врача. Они пустят в ход обрез, а понадобится, так и что покрупнее. Простить всю эту баньку по-черному?
— Ты мент! — радостно завопил Костя-Пуза.
Он узнал Роальда.
— Ты же мент! Тебя поиметь надо!
Митя уже держал купюры в широкой ладони.
Со всей силой, какую только смог вложить в удар, Шурик двинул дверцей по колену Мити. Он не потерял ни секунды, вываливаясь из машины и сбивая Митю в дорожную пыль. Всей пятерней он въехал в равнодушные, успевшие лишь расшириться от боли, глаза Мити. Роальд успеет! Роальд должен успеть! Роальд сделает Пузу!
Черная ярость, которой Шурик боялся, застлала черной пеленой мир. Негативы рож, лиц, машин, неба. Почему, черт возьми, Вселенная должна походить на баньку по-черному? Почему вместо звезд в ночи должны поблескивать паучьи глаза? Почему только сажа, плесень, запах дров отсыревших?..
Заламывая руки всхрапывающему от отчаяния Мите, Шурик отчетливо, до мороза по коже, вспомнил вдруг сон, одно время мучивший его. Не вспомнил даже, просто мелькнуло в памяти — был такой сон, снилось что-то такое. Он, Шурик, просыпался в крике, в поту, Лерка сжимала ему виски, заглядывала в глаза. Он хрипел, он отбивался: пусти!
— Проснись! Что с тобой? — кричала Лерка. А он хрипел и отбивался: пусти!
Ему снилось, что он ослеп. Это было страшно. Он совсем ничего не видел, он только шарил руками, нащупывая одеяло, сбивая простыни. Он ничего, совсем ничего не видел. Мир красок, теней и отсветов, мир, радующий глаза, исчез. Тьма, глухая могильная тьма. Без искорки. Без просвета. Где-то в подсознании, правда, билась, томила, рвалась сквозь тьму трезвая мысль: да нет, сон это, надо проснуться, проснись, все как рукой снимет! И повинуясь этой неясной мысли, этому голосу, почти исчезающему, умирающему в нем, Шурик в тупом отчаянии пытался проснуться, раскрыть глаза, продраться из тьмы к свету.
И продрался, проснулся, вырвался из страшного сна.
Радость опалила его.
На подоконнике, ярко освещенном солнцем, щурился чужой, незнакомый, но по виду веселый кот. В приступе кипящей, чуть ли не животной радости Шурик завопил:
— Я ослеп?
И кот, хищно зевнув, ответил:
— Ага. Полностью.
Значит, я еще сплю? Значит, я, правда, ослеп? Шурик рвался из сна, пробивался, задыхаясь, сквозь его темные многомерные слои, хрипя, рвался из рук Лерки, обнимавшей его, вопил в смертном ужасе: „Ослеп!“ И Лерка тоже вопила, обнимая, прижимая его к себе: „Это потому, что ты работаешь на помойке! Тебя убьют на помойке! Проснись!..“
Но кто ее создал, эту помойку? Кто, не заботясь о будущем, сливает помои прямо под окна?..
Сжав кулаки, Шурик ногой бил брошенного в пыль Митю, а Леня Врач, танцуя над Митей, торжествующе вопил:
— Поддай ему, Шурик! Раскрепостись! Они тоже хотели многого!
И сам рвался:
— Дай мне! Дай я на него набегу!
Почему-то именно толстомордый Митя вызывал у Врача столь низменные желания.
— Прекратить! — грубо приказал Роальд, защелкивая наручники на запястьях ошеломленного поверженного Кости-Пузы. — Не вовремя ты меня узнал, придурок!
И повернулся к застывшему в испуге водиле:
— Грузи домкрат. Едем.
— Куда?
— В Город, конечно.
— А эти?.. — глаза водилы жадно сверкнули. — А их машина?.. Бросим, что ли?..
— Не бросим, — грубо объяснил Роальд. — Тебя посадим за руль. Возьмешь для компании Митю и его корешка. Я их к заднему сидению пристегну.
— Не отстегнутся?
— Нет.
— А вы?
— А мы на твоей машине.
— Почему на моей?
— Чтобы ты не баловался.
— Да я...
— Хватит! Держись за нами. Не отставай, не обгоняй, никуда не сворачивай. Даже если ГАИ привяжется, следуй за нами.
— А права отберут?
— Отделаешься штрафом.
— Да ладно... — губы водилы дрогнули. Он молча смотрел, как Роальд приковывает наручниками толстомордого Митю и его все еще, кажется, ничего не понявшего приятеля. Потом спросил: — Они до меня не дотянутся?
— Зубами разве что, — хмыкнул Роальд.
— Я так не хочу.
В облаке пыли вдруг подлетел красный „москвич".
Крепкий парень в сиреневой футболке, в такой же косынке, обручем обхватившей длинные волосы, увидев, как Шурик загоняет Соловья в машину, заносчиво спросил:
— Кому помочь, мужики?
Костя-Пуза обернулся было с надеждой, но Шурик одним пинком загнал его в машину.
— Понял, мужики... — скороговоркой выпалил парень в майке. — Все понял...
И, ничем больше не интересуясь, дал газ.

Беляматокий.


В машине пахло страхом и потом. На поворотах Костю-Пузу бросало на Врача, Врач весело отпихивался:
— „Любохари, любуйцы, бросьте декабрюнить...“
Костя-Пуза молчал, злобно щерился,
— Тройные премиальные... — бросил через плечо Роальд. Он вел машину.
— Почему тройные? — хмуро отозвался Шурик.
— Костя-Пуза, раз... Раскрытая кража в „Ассико", два, я Данильцына этого взял... Ну и Лигуша... — не без гордости перечислил Роальд.
— Где тот Лигуша?..
— Неважно.
Похоже, Роальд, как всегда, чего-то не договаривал.
— Слышь, — толкнулся Костя-Пуза, руки у него были связаны — Возьми в кармане платок. Глаза заливает. 
— „Айс вайс пюс капердуфен"! — весело удивился Врач.
— С Анечкой как познакомился? — спросил Роальд, не оборачиваясь. — В библиотеке?
— Ну да, ходок я туда! — ощерился Соловей. — По телефону.
— Так я и думал. К Лигуше подбирался? Спугнуть боялся?
И спросил быстро, не оборачиваясь:
— Что искал?
— А то не знаешь?
— Шкатулку?
— Ее.
— Зачем в Лигушу стрелял?
— Надоело.
— „Зубайте все, без передышки!" — еще веселее удивился Врач. — А все думают, из-за ревности.
Костя-Пуза обиженно засопел.
— Видел шкатулку? — толкнул Костю-Пузу Врач.
— Анька видела.
— Золотая?
— Анька? — не понял Соловей.
— Шкатулка, придурок. Менталитет у тебя, топором махаться... Шкатулка золотая, спрашиваю?
— Да ну.
— Чего ж ты за ней гонялся?
— За Анькой, что ли?
— За шкатулкой, козел.
— Ну как... — нагло ухмыльнулся Костя-Пуза, отряхиваясь, как собака, выбравшаяся из воды. — Что-то же в ней есть, в этой шкатулке...
— А где она? — не оборачиваясь спросил Роальд.
— Ты мент. Ищи.
— Знаешь, где шкатулка? — быстро спросил Врач.
— А тебе что?
— Скажешь?
Костя-Пуза насторожился:
— А скажу, что мне светит?
— Роальд, — весело спросил Врач. — Если скажет, что ему светит?
— Минимум десять лет, — не оборачиваясь сказал Роальд.
— Мент!.. — злобно прошипел Костя-Пуза, дергаясь, и Шурик локтем ударил его в живот. — Я же чистосердечно.
Вонючая банька твое чистосердечие, подумал Шурик. „Чистосердечно..." Лерка права. Не помойка, так банька по-черному. Не банька, так помойка.
— Роальд, — весело попросил Врач. — Останови машину.
— Зачем? — поглядывая в зеркало заднего вида, спросил Роальд.
— Видишь канаву? В таких канавах тьма пиявок. Я Пузе полные штаны набью. У него кровь прилила к одному месту.
Костя-Пуза мрачно сопел.
Вонючая банька... Чердак... У Шурика голова шла кругом. Всех простить? В честь чего?..
— Не человек он, — странным голосом сказал Костя-Пуза. — Зря с ним связался... Анька предостерегала...
— Ты о Лигуше? — спросил Роальд.
— Я ночью в его домишко попал... — Костю-Пузу передернуло. — Лигу-ша на ночную рыбалку уехал, вот, думаю, и наведаюсь... И наведался... У людей как у людей, а у Лигуши кухня в чешуе, в комнате осиные гнезда, паутину шевелит воздухом... Все гнилое, светится...
— Как ты, — буркнул Роальд.
— Зря, — прошипел Костя-Пуза. — Мне что? Отсижу, выйду честный. Водилу вашего достану. Ему как человеку — тащи домкрат, а он... И тебя, мент, достану. Должок за тобой.
— Где шкатулка? — спросил Врач.
— Сам ищи! — Огрызнулся Костя-Пуза. — Выйду, моя будет.
Его выпуклые темные глаза странно вдруг затуманились:
— Слышь, мент? Лигуша сказал, через семь лет увидимся. А он знал, что говорит, спроси кого хочешь. Это чего ж получается? Не светит мне десятка, а?
— Да нет, — грубо ответил Роальд. — Просто через семь лет Лигуша составит тебе компанию.
— Его же убили. Брось! Все знают, убили.
— Его и раньше убивали...
Костя-Пуза задумался.
— Я у него был. Еще до той ночи... Днем заходил, ножичек, говорю, потерял. Помоги, говорю, найти, прикипел душой к тому ножичку. А он ушицу хлебает, мутная, вроде баланды. Не ищи, говорит, не поможет ножичек... Вот дурак дураком, а чутье было. Вот было чутье! Как вы его пристукнули?
Никто Соловью не ответил. Только Врач хохотнул:
— Крепкий шишидрон! Папася, мамася!
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...На вид шкатулка действительно казалась медной. На темной поверхности виднелось алое пятно, палец так и тянулся к нему, но шкатулку Шурик держал двумя руками, такая она была тяжелая. Величиной с толстую книгу, не больше, но весом весь пуд. Шурик выдохнул:
— Что в ней?
— Увидим, — грубо буркнул Роальд и накинул на шкатулку клетчатый носовой платок. — Идем вон туда... Там все скамьи свободны.
— Откроем?
— Подождем Врача.
— Дался тебе Врач! Он полчаса назад должен был появиться.
Роальд не ответил.
Оглядываясь, не стоит ли под аркой зала ожидания Леня Врач, борясь с острым желанием ускорить шаг, Шурик и Роальд проследовали мимо коммерческих киосков. Незанятые торговцы, лениво жуя резинку, провожали их ленивыми взглядами. Сникерсы, бананы, кола... Банановая республика, страна сникерсов... Картошкой не торговать!..
— Где Врач? — оглядываясь, прошипел Шурик. — Он уже на полчаса опоздали
— Просто так Врач не опоздает.
Шурик осторожно поставил шкатулку на неудобную эмпээсовскую скамью.
— Конверт! В конверт загляни, Роальд. О конверте Врач ничего не говорил.
Под тяжелой шкатулкой, упрятанной в ячейку автоматической камеры хранения, они нашли обычный конверт без марки, слишком тощий, чтобы надеяться на вложенный в него гонорар, но все же...
— Подождем Врача.
— Дался тебе Врач!
— Если это то, за чем он гоняется почти десять лет... — Роальд кивнул в сторону шкатулки, — не стоит торопиться. Врач ясно сказал: к шкатулке без него не притрагиваться.
— Ты еще на Костю-Пузу сошлись!
Роальд не ответил.
— Роальд! Врач не за конвертом гонялся. Открой конверт!
Роальд поколебался, но вскрыл конверт.
— Чек! — вырвалось у него.— На предъявителя.
— Сколько?
— Много, — изумленно протянул Роальд. — Откуда у Лигуши такие деньги? Смотри! — Он показал Шурику оборотную сторону чека Корявыми буквами на серой плотной бумаге было выведено: „Спасибо".
— За что? — удивился Шурик.
— За уважение, — грубо ответил Роальд. — Ты же в него стрелял.
— Заткнись!
— Ладно, — сказал Роальд. — Премию я тебе увеличу.
— Роальд... — Шурик не спускал глаз со шкатулки. — Почему ты мне не расскажешь? Кто он, этот Лигуша? Откуда он знал, что его убьют? И ведь не убил я его, он сам сгорел... Как может человек превратиться в горсточку пепла?..
— Спроси Врача.
— Где он, черт побери?
— Наверное, занят.
— Открой шкатулку, Роальд. Там, может, бриллианты?
— Дождемся Врача, — непреклонно ответил Роальд.
Вздохнув, Шурик провел ладонью по шкатулке. От нее несло холодком. Это было приятное ощущение. В зале ожидания, как.всегда, царила духота, а от шкатулки несло холодком. Не должна она была сохранять прохладу, но ведь была прохладной...
— Роальд, ты правда думаешь, что Лигуша через семь лет вернется?
— Спроси Врача.
— Плевал я на Врача! — пробормотал Шурик. — Если в шкатулке бриллиант, торжественно клянусь пропить свою долю задолго до двухтысячного года.
Он вспомнил вдруг: „Люди добрые! Тетке моей исполняется сорок лет...“
Исполнилось уже наверное... А позвонить надо... Если в шкатулке бриллиант, сегодня же позвоню... Плюнь, дескать, на зверства коммунального быта!.. Ликвидируем мы эти зверства!..
Палец Шурика коснулся алого пятна, прошелся по нему, почувствовав какое-то невидимое углубление, вернулся... Что-то изменилось вдруг... Струна металлическая лопнула, звук долгий, чистый..; А, может, птица вскрикнула...
Шурик изумленно увидел: шкатулка на глазах теряла металлический блеск. Она как бы стеклянела, становилась прозрачной, странно преломляла свет, отражая его какими-то невидимыми гранями, наливалась сумеречной пустотой, нисколько, правда, при этом не теряя вес, не приоткрывая содержимого.
— Хватай ее! — яростно приказал Роальд.
Их руки столкнулись.
Они пытались схватить исчезающую шкатулку, но ничего не схватили. Нельзя же схватить воздух... По инерции они еще шарили руками по вытертой скамье, но шкатулки перед ними не было.
— Придурок, — сказал Роальд. — Будешь ждать теперь до двухтысячного года. Только не думаю, что Лигуша вернется именно к нам. Какой смысл иметь дело с придурками?
— Чек! — испуганно выдохнул Шурик.
Роальд схватился рукой за нагрудной карман.
— На месте!
— Почему он написал „спасибо"? — ошеломленно спросил Шурик. — Что мы сделали такого, чтобы заслужить спасибо? Сперва Лигушу отправили неизвестно куда, теперь шкатулку... Почему ты ничего не хочешь мне объяснить?
— Врач объяснит, — холодно сказал Роальд. — Вон он..: Посмотрю, как вы будете объясняться.
— Ловко, а? — издали весело кричал Врач, огибая пустые скамьи. — Голова у тебя варит, Шурик. Беляматокий — это не просто так. Я и то не сразу допер. Слово, в котором не повторяется ни одна буква! Примитивный линейный шифр. Б — два, Е — шесть, Л — тринадцать, и так далее. Тут главное, этого слова никто не знает. Звучит не вызывающе и бессмысленно, зато точно указывает местонахождение шкатулки. Я не ошибся, вскрыли ячейку?.. Эти вещи всегда просты, — радовался Врач. — Помните анекдот? Мужик на первомайской демонстрации выкрикивает: „Пять, четыре, три, два, один, ура! Пять, четыре, три, два, один, ура!" А ну, сказали ему люди в серых плащах и в шляпах, вытаскивая из дружных рядов, колись, вонючий антисоветчик! Он и раскололся: „Пятилетку в четыре года на трех стайках в две смены за одну зарплату!" — Врач воздел над собой длинные руки и торжествующе рявкнул: — Ура!
— Недавно в Египте откопали сфинкса, — хмуро сказал Роальд, — так у него на хвосте этот анекдот был выбит еще шумерскими письменами.
— Беляматокий! — торжествующе объявил Врач. — Где шкатулка? Хочу видеть шкатулку!
— Ладно, не ори, — тоже хмуро сказал Шурик. — И так торговцы глядят на нас. За рэкетиров примут. Сам ведь учил: прости всех. Вот и прости. Мы случайно... Кто мог знать?.. Я к ней, собственно, и не прикасался... Так, пальцем провел... —Шурик машинально провел рукой по скамье. — А она исчезла... Откуда нам было знать?
Врач судорожно сглотнул слюну и обессиленно рухнул на скамью. А Роальд выругался. Знал, знал — это уже другая история. Вот и выругался. Не зря даже привокзальные грузчики всегда держали Роальда за грубого.
Новосибирск, 1994.

Василий Коньяков
НАПАСТЬ
повесть

Возчик спросил: „Вы, господа, при каком деле находитесь?" Отвечаем: „Мы — музыканты". А возчик как заржет. Я спрашиваю: „Чего ты?" А он „Музыканты, — говорит. — Да нечто это дело? У нас в деревне на гармонии, почитай, все играют".
Лев Любимов „На чужбине". Из рассказа русского художника Константина Алексеевича Коровина.


Высоко передо мной на крутой горе крыши деревни. Там еще не потух день. Вечернее солнце пламенело над подсолнухами, крашеными штакетниками, шифером, голубыми крестами и пирамидками кладбища.
И оттого, что закатному солнцу не хватало места наверху в деревне, оно сквозным касанием окатило округу и остановилось на мгновение.
А не затронутый лучами луг остался в тени, налился сумерками.
В озерке над отражением осоки задвигался слоистый туман.
И хотя было тепло, под слоем солнца я почувствовал прохладу И ни, песка, серебристых ракитников.
Над высохшим болотом кричал чибис.
Или он отводил меня от гнезда, или боялся облучения лучезарным слоем над собой. Не войдя в него, носился и паниковал.
Еще в детстве, рядом с деревней у Чистой ляги кружилось много этих черных птиц. Но все окрестные лога теперь там распаханы, чибисы исчезли. И сейчас я снова услышал его.
Чи-и-и-бис, ч-и-и-и-бис... — что-то потерянное прокричало во мне. В ребячьем голосе отозвались боль и тревога.
Что это за птица такая, с белыми лоскутками под крылышками? Почему в голосе ее надсадный плач? Ничего она не выговаривает такого, только: чибис, чибис... А крик этот находит в нас неиспытанную доселе горечь.
В музыке я узнавал голоса многих птиц, а ноту испуганного голоса Чибиса я ни в одной мелодии не слышал. Чибис... Чибис...
Через мягкую и неестественно зеленую отаву продавливалась влага. Глубокая долина у Ини была прикрыта истаивающим солнечным веером.
Я шел и думал о парне, молодом и стеснительном. С ним я живу рядом в одном доме, перегороженном дощатой стеной.
Нет, я думал о таланте.
Он увиделся мне реальной силой в человеке, которая, если она есть, никуда не исчезает. Талант не может заглохнуть. Могут иссякнуть силы питающие его, а он — нет. Насильно приостановленный случайными обстоятельствами, обрубленный со всех сторон, как живая корневая завязь, он даст ростки, хотя и видоизмененную, пустит новую стрелочку.
Я жил в деревне десять дней. Председатель колхоза распорядился вселить меня в комнату бывшего сельсовета: небольшая деревянная изба пустовала.
Утрами я выходил на крыльцо. Солнце еще не успевало нагреть утрамбованную дорожку в полыни, которая закрывала ее почти всю и, чтобы пройти через ограду, приходилось проволакиваться сквозь нее, раздвигая боками, отчего одежда и руки долго пахли горечью.
Мне нравилось видеть в соседнем огороде огромные круги подсолнухов, толстых и вогнутых, с бугристыми верхами. Спрятавшиеся мордочки кругов обрамлены розеткой жестких зубцов. Под низко свесившимися подсолнухами грядки моркови с хрусткой ботвой. У высохшего плетня в росе сизые головки мака.
Каждое утро встречался мне высокий белобрысый паренек.
Он выносил из соседней двери таз, полный водой и выливал за полынными зарослями.
Он как-то странно, ощупью ступал по земле. Его еще новые туфли были переломлены у пальцев и носки чуть задирались.
— Здрасте, — говорил он как-то обязательно, не обнаруживая особого внимания.
Занеся таз с отжатой тряпкой, он подметал крыльцо веником, сламывал несколько корней полыни, расстилал на ступеньках и скрывался за своей дверью. Больше за день я его не видел.
А к вечеру в его половине появлялись шахтеры: два человека, присланные из города на помощь колхозу. Это были колоритные мужики. У них охотничьи сапоги, завернутые до колен. Раструбы с болтающимися тесемками хлябали и шелестели при ходьбе. Широкие штаны, забрызганные глиной и цементными каплями, брезентовые робы с широкими пелеринами по плечам — их постоянная одежда.
Шахтеры заливали сточную яму для строящегося детского сада.
Утром чуть свет еще до восхода солнца, они доставали из-под сенец консервную банку с червями и удочки, уходили на озеро рыбачить. Им, в высоких резиновых сапогах, доступны были все топкие берега озера.
В прогалинах ира, проделанных лодками и гусями, стоя в воде, они забрасывали удочки. Туманы по утрам были холодными, лежали за спиной на траве и воде.
Непуганые в государственном запаснике дикие утки спали на средине озера, спрятав головки под крыло. Их что-то двигало по неподвижной воде в тумане.
Приблизившись к рыбакам, они поднимали головки, оглядывались, потягивались ножками, четко видимыми в воде, быстро отплывали как по зеркалу и снова, найдя клювом тепло под крылом, засыпали.
При самом восходе клевала рыба.
Сначала еле тронет поплавок, потом, всякий раз неожиданно, мощно уводит его вбок в глубину.
И за спиной у шахтеров шлепались во влажную траву крупные караси.
Они не бесновались, как мелкая рыбешка, а оглушенные, от собственного тяжелого удара вздрагивали несколько раз головой, затихали, пока не начинали их снимать с крючка. И только уж в ладони они тяжело трепали руку.
Шахтеры не злоупотребляли добычей.
Возвращались они домой часам к семи, неся на кукане тяжелую и мокро блестевшую связку из десяти, пятнадцати карасей, отливающих темным золотом рядом с черной резиной сапог.
Отдавали рыбу Корчуганову, а сами в восемь уходили на работу.
К их приходу вечером парень жарил карасей.
Колоритные мужики возвращались наломанные и медлительные, неся в карманах брезентовых роб бутылки.
Из-за перегородки слышались возбужденные голоса всегда с серьезным, мужским напором и почему-то никогда со смехом.
Потом часам к десяти там начинали играть на баяне и гитаре.
Всегда хотелось определить: кто из них баянист. Кто-то из шахтеров или белобрысый мальчишка?
К этому времени все мои дневные дела заканчивались, в эти дни я успевал много сделать-, и свобода моя от дел была заслужена. Я слушал игру мужиков за стенкой. Она не раздражала, была не дилетантская, а почти профессиональная. И была в ней импровизация. Иногда велась она ощупью и даже в срывах игры была музыкальная культура.
Если гитара ошибалась, баян бережно подхватывал ее при падении, доводил мелодию до конца.
Под приглушенные стеной концерты я думал и засыпал, а утром снова видел трезвых и деловых мужиков, уходящих за карасями.
Как-то в магазине мне не во что было купить сметану. Продавщица предложила свою банку.
— Куда ее занести?
— Я сама возьму. Зайду по дороге. Вы где живете? В сельсоветском доме?
— Каком сельсоветском?
— Ну, в том... Где безрукий баянист живет?
— Какой баянист?
— Паренек тот. Сергей. Рядом с вами.
— Да. Наверно.
В субботу я зашел к нему на его половину.
Шахтеры уехали в город на выходной.
Сергей лежал на кровати и читал журнал „Юность".
При моем приходе он сел. Журналы за прошедшие годы, потрепанные, в сальных пятнах „с чужого стола", лежали на табуретке. В сумерках мелкий шрифт казался слепым. Я посмотрел на его руки и увидел на обеих целыми только большие пальцы, а остальные... из ладоней торчали укороченные обрубки.
Сергей встретился с моим взглядом. И я оценил его деликатность.
— Хотите спросить, как я играю? — доброжелательно спросил он.
— Мне рассказывали.
— Не поверили?
Он еще раз проследил, как я смотрю на его руки, отметил:
— Не поверили... Многие не верят.
Хотя Сергей был в носках, я увидел, что и на ногах у него пальцев тоже нет.
Вот отчего в таком непривычном изломе деформировались его туфли.
Не умея скрывать мстительное торжество, Сергей, поставив баян на колени, вдевал в его ремни то одно, то другое плечо.
— Что, — выжидающе спросил он,— Финскую польку? Ее задавали на третьем курсе училища для разработки пальцев.
Он не ждал моего согласия, спросил для проформы.
Я не был готов что-то отвечать.
И он заиграл. Я увидел и... Заплакал. Ну, не откровенно, а... Не мог сдержать слезы, как-то больно скапливающиеся.
Его .короткие пальцы что-то находили на пуговицах, а большой палец, подвижный, извивающийся, боком елозил, изворачивался по рядам пуговиц, находил и извлекал быструю мелодию, с которой трудно справляются музыканты.
А мне было жалко его руки, так мучительно достающие звуки отчаянно веселого танца.
В игре этого парня была какая-то алогичность, отклонения от правды.
Зачем это должно быть так? Ненормально это. Несправедливо же судьба так распоряжается.
Я прижался спиной к стене.
Парень заподозрил, что со мной что-то происходит, остановился.
Когда это случилось?
Я думал о Сереге Корчуганове.
На дорогу, поднимающуюся к деревне, не хотелось выходить. Из озерца к берегу подплывали гуси. Хозяйка, маячившая на горе, звала кого-то и, оторвавшись от травы, на ее зов подался теленок.
С деревни яркий свет сошел, погасли огни изб. И наверху широкое устье неба медленно истончалось.

* * *

Морозным вечером они шли по накатанной дороге. Месяц стоял у них за спиной. Тень ее головы в пуховом платке была круглой, а его в заячьей шапке угловатой и большой.
Когда тени их голов сходились, она взглядывала мерцающими в глубине ресниц глазами и смеялась. Она была в новеньких валенках и не скользила, а он в ботинках разъезжал на слюдяных раскатах, сдавленных коваными санями.
Она ловила его и в варежках не могла удержать.
— Сережка, иди по бровке. С тобой невозможно спокойно. Не дает даже на шапку свою полюбоваться. Она у тебя на сугробе как на экране. А снег-то светится вокруг головы!
Замолчала, восторгаясь.
— Шапка у тебя фотогеничная. Да ты и сам... Сядешь, поди, на сцене, заиграешь, сердца у всех в пятках. А я.
Ну, нет уж.
Она хотела сбить его шапку, он, перехватывая ее руки, качнулся к ней, задел щекой заиндевелый ,пух платка и на мгновение ощутил нежное тепло ее лица. /
Отстранившись, не понимал, что так медленно остывает на его губах: или изморозь с ворса, или ее дыхание.
И опять вспомнилось чувство, которое рождается при воспоминании о ней.
Недавно толклись в костюмерной в клубе после репетиции.
Сергей вытащил из-под сваленной на столе одежды свое пальто, оделся. Не уходил. Ждал.
Надя была тут же с девчатами. Она его заметила в уединении. Из-подо лба глядя, сощурила глаза и сказала, будто всю жизнь только для этого и жила, чтобы удивиться:
— Господи, шею-то расхолобанил. Расфорсился.
И, поймав его болтающийся шарф, что-то делая с ним, вдруг приложилась ладошкой к его груди, замерла, прослушивая мгновение и туго скрестив шарф, закрыла потайное место прикосновения.
„А если бы я так?“ И увидел ее всю: и белую кофточку тугую, чуть вздувшуюся под школьным фартучком, и ощутил встречное ее тепло под рукой.
„А если бы я?“
Он легко отвлекался в комнате общежития от дружеского трепа парней, от магнитофонного грохота, ложился на кровать с книгой. Вспоминал ее взгляд, совсем непонятный, и заполученное право на тепло в ладони от прикосновения, которого не- было. Но то тепло ее, ощущение ее ладони он вызывал всегда, как сейчас этим морозным вечером.
Ей было пятнадцать лет, ему семнадцать.
У ее ворот они остановились. Она прижалась спиной к столбу, он стоял напротив.
— У тебя ресницы в снегу. Трудно моргать такими? Они же, наверно, тяжелые?
А в ее избе была гулянка. Во все окна горел свет. Доносились веселые голоса.
— У мамы день рождения. Просила меня раньше приходить, а я... прохлаждаюсь.
Мать Нади, тетя Фрося, выбежала раздетая.
— Да что ж вы у плетня жметесь. Сереженька, да зятек мой. А у нас-то сыграть некому.
Она горячая, обхватила его и поцеловала. Губы ее откровенные, цепкие. Это было все, смелое и хмельное, продолжением Нади.
В избе его весело раздели. За столом уже никто не' сидел, и ему подставили табуретку, сразу налили. Полный стакан. А самогон был светлый, очищенный хлоркой.
— Что я за теша, коль зятя не отогрею.
А пить его можно, как воду, если не дышать.
Кто-то куда-то бегал.
Принесли гармонь.
И он играл. Перед ним, его лицом жаркие женщины плясали и пели про гармониста частушки. И он пил еще.
Потом шел домой.
Он хорошо помнит тепло, пустынную, блестящую от луны дорогу, которая близко, четко шла под ноги. Его бросало на боковые скаты, и это смешило. „Ну, гадство, интересно".
Его чрезмерно увеличивающему и прочищенному взгляду виделись каждая выбоинка на дороге, каждый конский катыш с тенью.
Виделось... Сколько виделось? Кажется, он запнулся. Кажется; о бревно. Кажется, он его видел. Точно, видел, вытаявшее.
Еще помнит руки в снегу. Он поднимался и почему-то была стена, которая уплывала, а его раскачивала непонятная сила в стороны неизвестно на какие расстояния.
Утром возчик молока Афонин ехал на санях с флягами через мост, увидел какого-то человека на снегу внизу, рядом с полыньей.
У правления колхоза попросил тракториста притормозить. Зашел, окликнул зоотехника Тюрина.
— Там под мостом инским человек упал. Вроде бы как по пальту парень Корчуганов.
Тюрин перестал перекладывать бумаги.
— Не шевелится вроде...
— Как под мостом? На льду? Ты видел, что ли? Какого ж ты... — вскинулся зоотехник.
Сергея на машине отправили в районную больницу.
Он нс знает, как его раздевали, стаскивали с ног ботинки, как обрабатывали.
Себя он ощутил, когда его принесли на носилках в палату, положили на койку. Стало все в нем отходить. С болью он увидел толстые, с голову,-марлевые набалдашники на руках и все вспомнил.
— Ребята, еще один подснежник. Вытаял. Ну, здорово, боксер.

* * *

Отец, колхозный механизатор, пресек все сочувствия.
— Никто ему это добро в рот не выливал — сам опрокидывал.
Матери сказал: 
— Ни на кого жаловаться я не пойду. И дякать больше на этот счет нечего.
А мать съездила в больницу по морозу в одной курточке, с занявшимся от отчаяния дыханием, выла про себя:
— Да как же ты решил себя? Как же прикончил? И почему твой отец-то такой каменный...
К Сергею ездила она часто. Ее пускали в палату. Она дожидалась, когда больные выйдут в коридор, гладила сына, стараясь прощупать на культяпках ног ватные подушки и узнать, что у него там осталось под толстым слоем ваты.
— Ты хоть глаза открывай. Погляди. Я не говорю ничего. Видишь, ничего же, дурак такой...
И уходила со своей кирзовой сумкой и ехала домой, казнилась от своих слов, своей нечуткости, желая сейчас же бегом с машины воротиться к сыну, так ничего не сказавшему ей за эти часы.
Надя пришла в феврале, когда Сергей пролежал в больнице полтора месяца.
Ей поставили табуретку рядом с койкой Сергея. Она на нее легко уселась, держась руками за кромки сиденья по бокам. Ноги в пимах поставила на перекладинку табуретки. Сомкнутыми коленками в трикотажных рейтузах уперлась в железную боковину койки.
Кого больше всего не хотелось видеть Сергею, так это Надьку. Не хотелось замечать ее жалость, слышать слова утешения. Он знал, что ей нечего ему сказать. А дать возможность рассматривать руки в марлевых подушках — противно. Противно, если будет смотреть на его лицо, встретится с его взглядом, а никакие слова найти не сможет. Противно, что вообще существуют рядом люди.
Вот и сейчас проходят за спиной у Нади и многозначаще подмаргивают Сергею. А он знает, что стоит за каждым их знаком. А Надя сидела над ним в школьной форме с высоким кружевным воротничком, кружевными манжетами на рукавах коричневого платья в белом фартучке.
Он рассматривал ее снизу — кругленькую шею, подбородок, пылающее лицо с мороза.
Глаз ее он не видел и не понимал, откуда на всем лице ее голубоватый цвет как от сигнального света, рассеянного под козырьком на железнодорожном пути. От крылышек белого фартука? Как такие высокие воротнички на шеях застегиваются? Сзади, что ли? В школе у других девчонок он таких ни разу не видел.
Она рассказывала ему о школе.
Самодеятельность готовится к районному смотру.
— И знаешь... Это пока в секрете. Колхоз машины дает. А Маргарита своими репетициями просто всех заколебала.
Сообщая это, она не замечала, что Сергей не слышит ее. Для нее было важно, что она говорила.
А это действительно было важно.
Сергей, еще учась в школе, знал, как на школьных концертах ждали выхода Нади Лебедевой. Учителя склонялись к гостям с многозначительным шепотом, что-то сообщали. Надя на концертах пела. Пела звонко и нежно. Светилась вся и тянулась, поднималась вверх за своим голосом.
— Ты поедешь на смотр. А еще кто? — спросил Сергей. — Больше конкурентов не вижу. Остальные все...
— Опять, да? Начинаешь?
Одеяло больно давило на отмороженные культи ног. И при ней он не хотел шевелить ими, чтобы не привлекать внимание.
— А на областной конкурс ты в мае?
— Дождешься...
Он думал, знает она или не знает, что у него теперь нет на руках пальцев. Если знает, ей лучше бы сейчас молча посидеть. Должна же она понимать, что ему не хочется ни о чем говорить.
— Сережка, знаешь... Никто в деревне не поймет, как все с тобой получилось.
Как ей сказать, чтобы молчать, надо быть... какой-то другой. Этих боксеров легче слушать.
Надя не смотрела на его лицо. Чего-то в нем боялась. И это заторопило ее. Его невнимание сердило.
— А еще знаешь... Тетя Катя так ведет себя. Ругаться приходила. На суд собирается подавать. Прям... А че возникает... Ты же знаешь, как все было. Скажи ей...
— У тебя с валенок натекло. А мы в палате сами убираем. Ты бы шла.
Она соскочила, сузила глаза.
— Подумаешь.
— Конечно же, я скажу тете Кате, — ее словами он назвал мать, — чтобы она глупостями не занималась. Не возникала. Не бойся... Я скажу.
Она ушла не попрощавшись.
— Серега, а на твоей зазнобе, если не взнуздаешь, не поедешь, — сделали вывод боксеры.
Сергея выписали из больницы через три месяца. У него не было пальцев на ногах, а на руках остались нетронутыми только большие. Остальные укороченные, и без ногтей.

* * *

Вот и разомкнулась цепь старой деревенской улицы: Корчугановы уехали в город. Образовалась брешь.
Роднила улица своих жителей памятью родительских связей: общим приездом в Сибирь, общими праздниками, песнями и войной, когда горе солдатки с кучей ребятни разбавлялось слезами ее подружек.
И радости и утраты были общими. Соседи все знали друг о друге. Знали, какие обиды с годами смываются и что ведет людей друг к другу. Деревенские дети богаты родительской памятью.
Павел Корчуганов не представлял деревенской судьбы своего сына. Не было у него в колхозе перспективы. „Обрублен со всех концов". Думал, что город может что-нибудь и такому предложить. А вдруг можно будет устроиться куда-нибудь учиться. Надо решать судьбу Сережки.
Осенью Корчугановы жили уже в городе.

* * *

Сергей никуда не ходил. Друзей во дворе не было. Он не умел передвигаться по квартире. Оказывается, пальцы уравновешивали, брали на себя все отклонения, а сейчас не на что опереться — на обрубках, как перед обрывом — не знаешь, куда упадешь.
Он лежал целыми днями на диване лицом вниз, подложив ладони с укороченными пальцами под подбородок.
— Что ж ты ничего не ел, Сереж, — говорила мать.
— „Зачем", — жил теперь в нем готовый ответ, который он не произносил вслух.
Мать о нем догадывалась и не домогалась разговоров.
Думать об учебе нелепо. Образование — восемь классов и два курса музыкального училища. С третьего — „сам упал".
Ходить учиться. Держать ложку, застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки — учиться. Зачем? Все он будет теперь уметь хуже, чем мог. Жить полной жизнью ему уже не дано, а жить частью — зачем? Жить вполсилы.. Жить вполчеловека. Нет! С ним на этой земле все кончено. Ему дано было прожить только вот до этого — столько было отпущено. И все... Он не понимал, что еще держат его на этой земле. Зачем он вот такой есть, когда другие покушаются на полную жизнь и ее обрывают?
Он теперь долго пребывал в обостренном чувстве ухода. Так как сосредоточен был только на этом, он легко представлял, начинал и доводил до конца исход жизни, последнюю точку ее встречи с гранью, после которой — ничего.
Подробно и медленно воспроизводил варианты смерти с безболевым равнодушием.
Что испытывают люди в катастрофе в то мгновение, пока осознают, что еще живы?
Он представлял себя на кожаных охватывающих сиденьях самолета. Сбоку сползшие с колен пристежные ремни с тяжелыми замками. За круглыми иллюминаторами под косым ребром крыла медленно проплывают маленькие деревни, опаханные квадратиками полей, прямые ниточки дорог, изверченные в зелени речушки.
Все неподвижно лежит под ним в чистой глубине. И... высокая передняя спинка, вздрогнув, клюет вниз, все обрушивается и летит из-под ног. Его ударяет спиной о потолок. С тошнотной легкостью кто-то все перемешивает в салоне как в погремушке. Он не слышит, а воспринимает вдруг возникший женский вой, тонко начавшийся и все возраставший. Сквозь давящую боль и перемешанный вой, поднимающийся до рвущего близкого и открытого свиста турбин, он успевает понять и подумать: В-о-о-т... как!...
Он помнит только, что со всеми вместе растягивает звук о-о-о... до точки, после которой нет боли и в дымящейся воронке нет ничего.
Сергей закрывает глаза, приостановив дыхание, ощущает грань удара и почти бессознательно знает, что после него боли не бывает и ему не хочется возвращаться оттуда потому, что там лучше и ему нечего уже жалеть.
Потом он лежит с открытыми глазами и смотрит в поволок. Не хочется вставать. Мать на работе. Отец... возвратившись, отчужденно спросит что-нибудь. Ни на какие вопросы его отвечать не интересно.
Он знал, сколько и каких таблеток нужно проглотить сразу, чтобы утром не проснуться.
Он воссоздавал медленно и подробно, как утром будет воспринят его уход. И крики, и плач матери, обморочную ее слабость.
Представлял, где может стоять его гроб и себя в нем. Будут всех удивлять его руки на груди — обрубки ладоней и закоченелые два пальца.
Не лицо, а они внимание будут держать.
Его, уже заколоченного крышкой, опускают на полотенцах, осторожно упираясь в края ямы.
Сухо сыплется глина из-под ботинок, стучит о доски.
Он отчетливо представляет себя, оставшегося в глубине одного, но не может ощутить, что того, что он есть сейчас, не будет. Внутренняя, не-подчиняющаяся сила во всех вариантах смерти остается. Что-то подсказывает ему, что она будет всегда. И эта сила — он.
А какой он? Этого Сергей не может определить. С ним случается приступ. Он разбивается на самолете. Попадает в автомобильную катастрофу.
Но после его похорон все идут с кладбища, и он с ними.
За всю жизнь он никогда столько не думал, сколько за месяцы лежания.
Что знал, что помнил, что мог предчувствовать и предположить в себе, он перебрал.
Включал все свои ресурсы: еще, еще и еще раз вызывал себя, а места себе в этой жизни не находил.
В воскресенье отец выкроил время, оторвался от дел, присел рядом.
— Не устал думать? Надо начинать помаленьку вставать. Так можно залежаться.
Сергей не откликнулся.
— Отец, не вяжись. Не видишь, он сам изводится.
— Баба он, что ли? Понапридумают. Изводится. Что ты его все оберегаешь. Сопливчик подвязываешь.
— Давай, да-авай, — злится мать. — Добивай.
— Я не добиваю, а вразумляю. Куда ты его, для какой жизни готовишь? Здоровый парень. Давно должен сообразить, что ничего не вылежит. Ты своей любовью его уже обезволила.
— Называется, отец. Вот и найди в нем опору.
— Мало уговариваю? К кому тут взывать-то.
У отца презрение на лице. Оно раскаляет Сергея. Он лежит с широко раскрытыми глазами, уставясь в потолок: смотрит, не смотрит.
В глазах стоят слезы. Он их не смаргивает, и они уходят сами.
И видится ему не гримаса отца, а нервная улыбка Надьки Лебедевой, выраженная откровенно, в упор.
— С одного стакана окосел... Мужик! — говорит кто-то.
Надька всем презрением своим с этим согласна. На их мимолетный разговор в больнице все еще продолжает отвечать:
— Еще ехидничает. Глянул бы на себя...
Она знает все о его обрубках.
Сергей поворачивается набок.
— Ладно, — выговаривает он, озлобясь. — Ладно. Посмотрим.
И он думает, как мстительно встретится с Надькой в каком-нибудь театре. Он...
— „Еще посмотрим".
До этого Сергей был сжат в комок, а тут нервы его расслабились, развязались узлы и отпустили.
Он полежал утром спокойно после сна, оделся, сходил в библиотеку и принес большую стопку книг.
Читал он целыми днями и ночами, пока не начинала плыть голова.
Оторвавшись от книги, он иногда терял реальное восприятие и не понимал, в каком времени находится.
Сначала приносил случайные романы случайных авторов. До этого он мало читал и писатели казались ему все незнакомыми, за исключением хрестоматийных.
Потом, чтобы не затрудняться, что выбирать, стал приносить и читать всего Купера, всего Александра Дюма, всего Джека Лондона, всего Гюго, Тургенева, Гончарова, Лермонтова.
Определились за всеми прочитанными книгами сами писатели, круг их мыслей, реальное их существование во времени. Это было неожиданно, как озарение.
Он в случайных местах отстранялся от книги, чтобы представить человека, который говорит ему о времени’ отдаленном столетиями, и о людях, дыхание которых он может сейчас слышать.
Будучи здоровым, постоянно чем-то занятый в мальчишеские годы, он не знал, что его память обладает странным свойством. Она, вбирая подробности, чувства, события, способна мгновенно перебросить его из одного времени в другое.
Она позволяла представить площадь Парижа у собора „Нотр Дам", походить по булыжным мостовым с „отверженными" и побывать рядом с Печориным ранним утром на площадке после выстрела и увидеть, как под солнцем распрямляется трава, примятая сапогами Грушницкого.
Ему легко было вообразить Ивана Тургенева не старцем с бородой, а студентом Санкт-Петербургского университета зимним вечером в комнате юного Грановского за шатким столиком, запивающих споры не „пуншем, с голубым пламенем", а водой с вареньем. Каждый автор не разрозненными книжками, а всеми томами своими, начатыми с истоков и закончившими их мысли последними строчками, поднимал его вверх по лестнице, на ступеньках которой он жил как бы в разных сферах.
И он уже удивлялся, взяв как-то снова „Последних из Могикан", что внутренняя схема недавно любимых героев кажется ему упрощенной. „Какими заботами живут?"
Джек-лондоновские герои колотятся в ледяном Клондайке, раскидываются золотом, утверждая красивую силу. А всего делов-то... Пофартило, взял. Стал богатым.
А герой русской литературы, чтобы что-то доказать, изведется, душу искрутит, изломает — все чего-то хочет и остается ни с чем.
Ну чего бы вдруг у Алексея Толстого солдат из одного рассказа добился?
Пришел домой живой — живи. Отец не узнал. Мать не узнала. Не узнали — встал с русской печки, завязал „сидор" и ушел.
Куда ушел-то? Че надо-то? Кому от этого хорошо-то? Русский характер... Чего хочет? Черт его знает чего, а понять можно.
В библиотеке к нему привыкли.
— Серега пришел, — приветствовали молоденькие библиотекарши. — Проходи.
Ему разрешили доступ к закрытым стеллажам в книгохранилище.
— Сережа, ты один у нас половину читательского плана выполняешь.
Он впервые Держал в руках черные книги с кожаными корками, тяжелыми, как доски. Их не разрешали брать домой. Сергей целыми днями просиживал над ними в библиотеке. Какие существовали на свете книги!
О художниках. О скульпторах. О композиторах. Сколько всего было захлопнуто черными обложками. „Художник, в котором чувства бьют через край, не может не представить себе ничего, что не было бы одарено такой же восприимчивостью.
Природу он наделяет сознанием, подобным собственному. Нет такого живого организма, такого неодушевленного предмета... которые не раскрыли бу ему тайн в скрытых вещах. Взгляните на шедевры искусства! Их красота заключена в мысли, в том, что их творцы предугадали во времени", — говорил Роден.
И так давно говорил! А еще раньше оброненное слово Данте через века ударило по сердцу Сергея и остановило на мгновение.
 
О, братья —
Так сказал я, — на закат 
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят 
Земные чувства, их остаток скудный 
Отдайте постиженью новизны, 
Чтоб, солнцу вслед, 
Увидеть мир безлюдный, 
Подумайте о том, чьи вы сыны!
Вы созданы не для животной доли, 
Но к доблести и к знанью рождены.


Сергей остановился на строчке.
Люди давних веков жили в сгущенном мире раздумий и взывали к будущим поколениям, а он жил в рассеянном времени без дум. Так давно другие о людях все знали, ничего в человеке не оставалось для них закрытым.
Над книгой Сергей уже не торопил себя, не спешил ее прочитать, а останавливался на мысли, чтобы осознать ее. Ему важны были наполненные паузы.
В книгах его теперь не интересовал сюжет, внешнее действие повествования. Ему важна была мысль, касающаяся его и жизни. Он не знал, что память у него сильная и много вбирала. С книг началась в нем трудная работа.
Сергей и внешне изменился.
Его глаза, раньше радостно отзывающиеся встречному слову, голубые по утрам, сосредоточились на трудной работе, сгустились до серой тревожной темноты. Так по голубой весенней воде пройдет ветер рябью и вода стемнится и дохнет холодом.
Увидев однажды лицо Сергея, отец остановил себя на готовом замечании и ничего не сказал, будто чего-то испугался. Ну, не испугался, а другие слова нашел.
А Сергей уже понимал, что слушает разговор отца с недоверием: „Ну ведь не знаешь", - отмечал про себя. Но оспаривать не оспаривал.
Он и людей стал молчаливо оценивать, особенно сверстников. Был неразговорчив и редко отзывался на улыбку. Казалось, каждая шутка для него тяжела: ничто не виделось смешным.
Он теперь был способен только молча слушать людей.
„Об этом ты ничего не знаешь, а судишь".
„Об этом не читал. Об этом не думал".
„Не читал". „Не знаешь". „Не думал и живешь". „Как живешь-то?“ Десятью слоями ото всего отгороженный.
До тебя такие умы проделали великую работу и знали уже о тебе все, а работа эта тебя даже не коснулась.
Не упади я в снег, не остановись на время для одиноких часов, она и меня бы обошла.
Почему никто не ловит нас за шиворот и не тычет мордой в нажитую мудрость, чтобы не торжествовала в нас глупость.
Сосредоточенный на книгах, он теперь жил в зоне другого мира.

* * *

Если за долгих полтора года в Сергее произошла горестная работа, все перевернувшая в нем, то он еще не ощущал недуг физического бездействия. Ему все казалось, что рано еще что-то предпринимать, что-то делать. Он пребывал в физической анемии.
Но однажды, наедине с собой, он почувствовал, что совершенно здоров и ему захотелось увидеть баян, притронуться к нему, почувствовать его тяжесть. Какое-то отчетливое чувство ему подсказывало, что свой инструмент сейчас он воспримет совсем иначе: что-то в баяне изменилось.
Сергей поднялся с дивана, глянул на футляр, задвинутый на шифоньер к стенке и понял, что он не только четко видит баян, он его слышит, чувствует каждый свой палец на клавише и каждый звук под ним. Поразительно, ему даже не нужно нажимать на кнопку: что-то вызывало в нем единственно принадлежащий этой кнопке голос.
Звук второй кнопки сдвоен и хрипл. Клавиш этот часто западал и расстроен. Он не активен, почти не игровой.
Непонятно Сергею, каким внутренним усилием он нажимает на эти кнопки и слышит их, слышит даже мелодию, любую мелодию, которая вот только что подошла к нему.
И не надо подбирать ее. Она распределена в нем, записана.
Пораженный, он не шевелится, боясь спугнуть это ясно понятое наваждение.
Он никогда не видел так свой баян и никогда так не слышал себя. Ему было страшно.
Он чувствовал свои пальцы, слышал каждый клавиш и четкое звучание баяна.
Всякую мелодию он мог начать с любой точки ладов и построить логичную музыкальную фразу. Это перед ним как разверзлось.
Почему он пальцами чувствует прохладу этих пуговиц? Ведь... — ведь у него их нет. Он глянул на культи, розовые обрубки, и еще посидел недвижно.
И медленно, чтобы не спугнуть это нечто в себе, он снял футляр, зацепившись большим пальцем за ремень, вынул баян, сел на диван.
Не торопя себя, сколупнул ногтем с кнопки застегнутый ремешок, прислушался к себе.
Всей обрубленной ладонью и большим пальцем прильнул к холодному ряду костяных шишечек. И понял, что мякотью ладони слышит каждый заложенный в кнопке звук, и, боясь ошибиться, нажал. Звук был тот самый, о котором он знал.
Не веря себе и ужасаясь, он большим пальцем, извиваясь и ползая с неловким больным прикосновением укороченных пальцев, проиграл мелодию. Приостановился, выпростал руки на мех, упал на них лицом. Он не плакал, а, закрыв глаза, сдавливал лбом больные руки, катался по ним.

* * *

Теперь, стоило только родителям уйти на работу, Сергей брался за баян. Он играл часами, днями, истязая руки, доходя в упорстве до исступления.
Брал он из сборника самые сложные пьесы — задания для третьих, четвертых курсов, требующие виртуозности. Ему нужны были не „Коробейники", а „Карело-финская полька" — самое беглое, самое теперь недоступное.
Оставив баян на минуту, падал на диван, лежал, снова соскакивал и, испытывая приятную тяжесть, поднимал его и, болезненно наслаждаясь, проигрывал отработанный пассаж медленно и четко.
Страсть к игре была уже безотчетной, непрестанной. Одержимость — как напасть, как болезнь, потребность искупить вину. С виной и болью своей он ведь оставался один на один.
Только играть: ничего другого делать было некогда.
Чего хотел он — безрукий? К чему готовился? На что надеялся? Обманывал свое сердце?

* * *

А он выходил на улицу. Летний день разогревал асфальт, стены домов, витрины.
Городу было не до него. Маленькие его радости город не слышал.
Сборник пьес за все курсы училища разучил.
Удивил! Другие после консерватории в филармонии работают.
Над книгами сидел, над сотнями томов свою жизнь передумал.
Так вон тот высокий с папкой в руке, отрешенно в асфальт уставился, наверно в тысячу раз мудрее тебя.
Девчата в легких босоножках у дверей магазинов толкаются — не замечают, не оглядываются.
Мелки твои радости, твои победы. Город не ценит твоих усилий.
Горячий асфальтовый воздух города. Некуда себя вести. Ничего городским людям от тебя не надо. Хоть что ты для них готовь, хоть как о них думай.
Выходы в город утомляли бездельем.
На диване, когда солнце из окна перемещалось, сходило с его лица и оставалась тень от стены, он видел другие улицы: отпотевшие трубы водопроводных колонок, облитые тропинки в траве, босые ноги женщин и полные ведра воды, отдающие холод разгоряченным ногам. Тишину обласканных утренним солнцем изб.
А внизу у подножия деревни в широких лугах речку Мню. Прямая и светлая в кустах черемухи, уходит она под полог леса. Показавшаяся снова в синеющей дали под облаками, белыми, ослепительными сверху и отемненными, напитанными снизу сгущающейся тенью земли. Уходят, утекают вдаль облака, сдавливая прозрачную тень, и уходит за ними вода.
И отнимают они что-то в тебе. Сосет даль. И растягивается душа как в песне.
Песня, начавшаяся в тебе, не истончается, не избывает, а разрастается всеохватным голосом над далью, по которой уходит речка.
А для кого песня? Кто ее слышит? Люди на асфальте? Нет? А кто?
Лежит Сергей на диване недвижно и не хочет, чтобы вспугивали его одиночество.

* * *

В училище он зашел с баяном за спиной. Вахтерша его узнала.
— А ты, никак, у нас терялся? — обрадованно удивилась она.
— Евгений Иванович в училище еще работает?
— На занятиях он. Куда ж ты девался столько времени? Разболакайся. Футляр-то какой холодный у тебя, морозом от него наносит.
— А через сколько перерыв?
— Проходи в учительскую. Он туда придет.
— Подожду здесь.
Ему не хотелось, чтобы его кто-то узнал. Хотя, — догадался он, — его однокурсники уже училище закончили, разъехались по распределению. А из младших курсов его вряд ли кто помнит — они тогда только поступили.
Сергею хотелось увидеть Евгения Ивановича, который вел у них часы по классу баяна, и поговорить о себе. Поговорить, все прояснить и этим утешиться.
Футляр, правда, намерз. Ремни, туго охватившие плечи, сдавили шарф и пальто на груди, грели, а футляр проникающим холодом студил спину.
К батарее в такой упряжке не прижмешься. И Сергей маялся.
Тетя Шура нажала кнопку звонка.
Когда уже прекратился поток студентов, Сергей в глубине коридора увидел Евгения Ивановича.
Был он в серой синтетической шубе с откинутым на спину башлыком, без шапки. Энергичный. Спешащий. Его всегда трудно было остановить на дороге. „Уходит. Мог не застать",. — отметил удачу Сергей. „Тогда бы целые сутки ждал".
Он вышел Евгению Ивановичу навстречу.
— Корчуганов? Откуда возник? Два года пренебрегал нами.
— Я поговорить хотел.
— Ну поговори. Где, здесь? В учительской?
— Нет, только с вами.
— А что случилось? Тогда пошли.
В классе, пока Сергей молча снимал футляр, Евгений Иванович присматривался к нему и увидел руки. У него вытянулось лицо, глаза стали большими. Хотя он ничего и не говорил, но казалось, что он мгновенно умолк.
— Эко тебя угораздило.
Евгений Иванович чувствовал, что ему об этом спросить надо бы бережливее, но он не успевал быть бережным, так все было неожиданно.
— Где это ты так залетел?
Он взял у Сергея пальто, положил на баяны, стоявшие на полках, и, стараясь не глядеть на руки, стал ждать.
И Сергей все о себе рассказал. Особенно останавливаясь на подробностях: какая была у него доза, и что это был за самогон.
— Я, Евгений Иванович, хочу узнать, можно мне в училище восстановиться?
— Как... восстановиться?
— Ну, чтобы снова зачислили. Я с третьего ушел. Осталось полгода и еще четвертый. Мне бы училище закончить.
— Какое отделение?
— Ваше. Класс баяна.
Евгений Иванович откровенно уставился на руки Сергея.
— Понимаешь... Но это же несерьезно.
Он не думал, что его разыгрывают, иначе бы обиделся.
Потайная горечь тронула улыбку Сергея.
— Ну понятно. С такими руками... Правда же? Но можно, я вам покажу?
Евгений Иванович на удивление был терпелив, ждал, смотрел, как Сергей, надевая на плечи и на руки ремни, какие-то лишние, непривычные баяну, опутав себя, коротко затих.
Он сотни раз помнил, как Евгений Иванович, делая замечания, требовал нервными движениями пальцев, какой чистый и точный нужно вытащить звук. Не залавливать его, а четко снять. Ждать его. Сначала ждать и для этого чувства снять.
И при неточности — с болью морщился. Ему в нетерпении легче было выхватить баян и показать. Но всегда притормаживало сознание: ничему тогда никого не научишь.
В мучительном своем одиночестве эти указания учителя Сергей помнил. И что ждать от встречи с Евгением Ивановичем, знал обостренно. И на ожидание старался ответить.
Сергей исполнил первую фразу знакомой пьесы уверенно и свободно.
Евгений Иванович увидел распластанную на рядах беспалую ладонь и извивающийся, ползающий большой палец.
— Ну ка, постой, — Евгений Иванович прослушал одно место, приостановив дыхание.
— Еще раз... Отсюда. Еще!...
Сергей сыграл.
Евгений Иванович нетерпеливо забегал от стены к стене, больше поворачиваясь спиной к Сергею и снова возвращаясь.
— Ас программой как?
Сергей исполнил пьесу из четвертого курса.
— Что за черт! — ругнулся Евгений Иванович. — Играй, что подготовил.
Он обреченно сел в отдалении и, прикрыв глаза, стал слушать.
Какую-то вещь, сложную, требующую особенной техники пальцев, Сергей исполнил чрезмерно тщательно и оттого как-то замедленно, видно продираться через сложную путаницу звуков с его ограниченными возможностями было сложно, поэтому такая тщательность.
— Ну-ка это, — оторвался от неподвижности Евгений Иванович. — Так. Снова! Ничего не понимаю.
— Можно, я сыграю свою мелодию?
Сергей видел, что спрашивать необязательно, потому, что ему поверили. — Записал?
— Записал.
— А как пишешь?
— Нормально. Пальцами ручку прижимаю. Они же немного. короче. Удобно.
— Даже удобно. Видишь, как хорошо. Хорошо у нас получается, братцы мои. Россияне. Дураки несусветные. Ладно... Посиди.
Он вышел.
Вернулся с директором. Директор поздоровался серьезно.
— Здравствуй, Корчуганов. Здравствуй, здравствуй. Ты не вставай.
Директор не скрывал, что обо всем знает и намерен все уяснить сам.
— Евгений Иванович сказал, что ты парадоксы демонстрируешь. Так? Если мы тебя попросим что-нибудь снова показать, сможешь, нет? Сергей? Я не забыл? Так, кажется, тебя зовут?
Директор был человек сильный и уверенный. При нем улетучивались сомнения. В его присутствии надо обязательно начинать дело — остальное отстранялось. Директор с настойчивой внимательностью стоял перед Корчугановым, ждал.
Когда Сергей, подцепливая пальцем, поправил на плечах и левой руке ремни и заиграл, нормальная, здоровая музыка, никого бы не тронувшая при другом уроке, хлестнула как при больном ударе, и директор глянул в глаза Евгению Ивановичу. Тот ничего не сказал, а директор уж больше и не отворачивался от рук белобрысого парня. Лишь растерянное признание вырвалось у него:
— Вижу. Вижу и не верю. Не верю, Корчуганов. Хотя — вижу.
И через некоторое время:
— У тебя что, и ног нету?
— Пальцев.
— Природу подправил. Все излишества убрал. Вон Евгений Иванович просит восстановить тебя в училище. А я ведь всю жизнь потом не оправдаюсь. Будут говорить, что безруких баянистов в жизнь выпускал. Пусть говорят, а?
И Сергея зачислили на хоровое отделение: так он сам захотел.

* * *

Его дипломом любовалась мать.
Вернувшись после экзаменов из города, застав родителей дома (было воскресенье), Сергей неспешно раздевался, „тянул“ время, долго копался в чемодане и равнодушно подал матери черную книжицу с вдавленным большим гербом.
Мать раскрыла корочки и на золотистом развороте прочла четкое слово „диплом" и под ним красную мелким и тоже сильно видным „с отличием", мгновенно отключилась.
Отец, почувствовавший тишину, подошел, стал глядеть из-за спины матери.
Они считывали с вложенного табеля оценки. Сергей небрежно отметил детское сияние на лице матери, сказал:
— Обед, кажется, я заработал.
Мать долго не прятала диплом: положила его на тумбочку у зеркала, средь недели подходила и рассматривала.

* * *

Диплом-то, диплом...
Вскоре Сергей понял, что диплом — это семейная, внешняя сторона его торжества, а основные его чувства к радости матери не подключились.
Учитывая особые обстоятельства, ему разрешили уехать домой без распределения.
Летние месяцы были жаркими.
Сергей днями ходил по городу, стараясь определиться: где можно устроиться на работу, кому предложить свои музыкальные услуги.
Выяснил: можно преподавать пение в школе. Он даже с одним учителем доверительно сошелся, поприсутствовал на его уроке, посидел на задней парте.
Учитель писал на доске ноты, потом разучивал песню. Пели. Учитель вытянутой рукой утишал вольные голоса то в одном, то в другом углу. Старательно пели девочки. Стыдясь друг перед другом своей уступчивости, подтягивали мальчишки.
Рядом с Сергеем по левую руку, двое, когда особенно расстроенно поднималась песня, пригнувшись лицами к парте, невпопад базлая, демонстрировали пение и любовались произведенным эффектом. Пение в школе обязательный предмет.
В детском, саду за пианино женщина с нарочитой экспрессией выколачивала знакомый мотив:
— И... — взбадривала она детей, отвернувшись от пианино, бойко работая клавишами, — все вместе!...
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну, а песня начинается
С улыбки.
А ребятишки ждали энергичного жеста, сразу срывались, подхватывали ритм, прыгали, кружились, исходили весельем:
С голубого ручейка!...
Детсадовцы долго не уставали.
Весело проходили музыкальные часы в детских садах. Сергей, уходя, не мог избавиться от громких раздельных звуков пианино. Они стучали в ушах.
Во дворцах культуры студии, кружки, секции были забиты студентами консерватории и областного института культуры.
Сергея выслушивали. Невзначай переводили взгляд на его руки, маскировали удивление.
Болезненно спокойный, Сергей насмешливо глядел на их лица, и, все понимая, улыбался.
Он со своим баяном в городе не востребовался. Отец, выведенный спокойствием сына из равновесия, внес суетность: подключился к поиску работы для сына. Ничего утешительного из своих усилий не вынес.
— Кому оно надо, эта музыка твоя. Барабаны. Гитары. Дрыгающие мужики в белых штанах. Да и все эти книги твои: для бездельников. Ну когда нормальный человек время для них найдет? Вот я бы лежал, их перелистывал. А потом еще и за гармошку сел.
Отец огорчался зло.
— Ты где живешь-то? В какое время?
— Ладно, отец, отключайся от моих забот.
— Отец? — изумленно переспросил отец. — Отцы вон на улицах ходят. А я тебе еще пока... — Он не назвал, кем он сыну приходится.
— Ну не пропаду я.
— Ладно. Ищи сам.
А он и правда не знал, что делать.
Но непостижимый, неясно когда возникший в нем мир, созданный ободрением учителей, нескончаемой болью когда-то услышанной мелодии „Рассвет над Москвой", высоким зовом книг отстранял его от возражений.
Еда, работа, толкотня, усталость, разговоры, магазины, уборка, будни — все это временное, преходящее, не основное. Он пребывает в малой, бытовой реальности.
А главная, основная суть его живет в нем, беспокоит, проворачивается, поднимается над бытом. Она имеет энергию, работает. Существует в нем главным мир. Он нс в общей жизни, не за окном, не на асфальте, не в людских заботах, а в светлой энергии, которая тревожит, радует, болит.

* * *

Но неотступно, всегда, когда он оставался один в бессонные часы, искручивали его слова, брошенные в больнице Надькой: „А еще ставит из себя". Проговаривая это, она глядела на его забинтованные руки. Тогда в больнице она от него и открестилась.
А как подняла она той зимней ночью лицо, не пугаясь и подаваясь к нему, ждала прикосновения. Он не может представить себе, что еще когда-нибудь кому-то, обреченно приостановив, она отдаст свои губы.
Большие ее глаза в жалости и испуге любили его. Такими они у нее могут быть только единственный раз, только для одного.
А ему никогда ничего другого в жизни не захочется увидеть.
„А еще ставит из себя"...
Сергей соскакивал с кровати, нарочно опирался на укороченные-пальцы ног, ходил по полу, чувствуя, что боль терпима.
Поднимал стол, стулья. Переставлял их, убеждаясь, что мальчишечья сила опять привычна. Особенно привычна тяжесть баяна и прохладные ряды кнопок.
„Ставит... из себя"...
— Что? Думаешь все? Уже все во мне прервала? Все прервала? — говорил он своим ногам. — Прервала? —рукам, враждебному дню и зло улыбался. — Прервала? Н-е-е-т! Еще посмотрим! Где ты там со своей улыбкой? Дрянь ты. „Хорошая девочка Лида". Хорошая Лида и девочка Надя... Самая...
Смотрят тихие.ее глаза в улетающую тень над рекой Иней. А под белыми облаками растекается ее голос.

* * *

Осенью этого же года он сдал экзамены и поступил в институт культуры. На заочное отделение.

* * *

А весной, неожиданно сообщив родителям о своем решении и не принимая их доводы, Сергей уехал в свою деревню.
По договоренности жить стал у дяди.
Дядя Коля, Николай Петрович, брат матери, с теткой Фросей жили одни: дочь их уехала с мужем в город. Родственники выделили Сергею отдельную комнату: в доме с пристройкой у них три.
Когда Сергей объявился, в деревне сказали: „Парень-то Корчугановых приехал. На своих ходит*1. Когда Сергей переулком спустился к И не купаться, в деревне сказали:
„А вытянулся как! Да красивый. В мать. Глаза ее. Вот сказывают, когда сын в мать — счастливым будет. А счастье в снегу осталось. Руки-то у него как? Не присматривались?"
Когда узнали (у тетки Фроси соседки всегда на карауле), что Сергей на баяне играет, в деревне сказали:
„Чего только бог не выдумает. Че бог-то? Парнишка с мала играл. И как выходит? Прям по правде. Ухажерка-то его, Надька, как? Сережка, говорят, в клуб направление взял, а она там заведует. Да давно это они по-ребячьи дружили. Матери-то их разругались".
Когда Сергей стал ходить в клуб, в деревне сказали: „Парень-то изрос. Улыбается, а неподступный. Грамотный, говорят, стал. Еще учится. Переживает.
Надька тоже форсиста".

* * *

Дядя Николай Петрович, парторг колхоза, приходил обедать домой. Он жалел племянника, но нс знал, о чем с ним разговаривать, осознавая, что тот в его участии не нуждается.
Поев, дядя заглядывал в комнату Сергея.
— Смотрю, а ты не шибко любишь играть хорошую музыку: песню какую или вальс. Одни вариации у тебя. Это ж надо такое терпение.
— С самого утра, — встревала тетка Фрося.
— Вон Кузнецов, — сообщал Сергей, — баянист такой был. Лучший в России. По десять часов в сутки играл, чтоб технику не потерять. А Плисецкая сказала: если я не тренируюсь день, то свой брак сама замечу, если неделю — заметят учителя, а если месяц — заметят зрители.
— Ну уж это не жизнь. Любому скотнику легче. А работа его для мужского дела поважнее. Ты, Сергей, сам-то про свою профессию, что скажешь?
Сергей медленно застегивал баян.
— Я тебя не сбиваю. Твое дело...
Николай Петрович старался не обижать племянника. „По глупости попал и перемалчивает беду". „Приехал с дипломом. Вроде парень серьезный". 
Николай Петрович дома, и Сергею легко.
А тетка Фрося с утра: „Сереж, ты готов? Все на столе".
А на столе картошка толченая, молоко, банка простокваши, огурцы соленые. Уважительная. Заботливая.
А когда дядя Николай уйдет, она — никакая.
Начнешь играть: воду из колонки принесет, громко дужками брякнет.
— Сереж, ты бы перерыв сделал, так голова от шума раскалывается.
Встрепенется Сергей помочь:
— Да ладно, я сама, а ты своим занимайся. Вот была бы вместо тебя девчонка, полоть бы подмогла. А ты че, никуда не сходишь: дома и дома.
И как бы она ни крепилась — и от занятий не оторвет, и нс спросит ничего, и замечаний не сделает, а как в магните — неудовольствие в ней накапливается.
Сергей закрывался в комнате, прижимал баян, приникал к его дыханию и слышал, как она чертыхается и гремит посудой.
И трудно ей не делать ему замечаний.
Сергей видел, что сердце тети Фроси распухло в неприятии.
— Ваши-то, что говорили, не думают сюда переезжать?
Освободившись от дел, Сергей старался найти себе работу в хозяйстве — ее не было. Лето. Ни дрова не надо колоть, ни уголь носить. Сергей маялся.
Так он прожил полтора месяца.
Однажды утром вышел из дома вместе с Николаем Петровичем, сказал:
— Дядя Николай, старый сельсовет пустует. Нельзя мне там комнату получить?
— Ты что, Сергей, обидел тебя кто? Тетка, может, что не так сказала? Ну это их дело говорить. Она и на меня когда нашумит.
— Ничего она не говорит. Только я живу у вас и как-то ни к месту. Извожусь. Занимаюсь, а будто ничего не делаю. Я и правда ничего не делаю. Но когда один, мне легче, а так стыжусь и вас, и себя.
— А что мать с отцом скажут? Ты же не чужой. И места у нас хватает. Ты мне посочувствуй.
— Поговорите с председателем. И я никому не буду мешать, и мне никто.
— Смотри. Сам-то я с твоими родителями объяснюсь. Но от деревни нехорошо.
— А в деревне и так говорят, что я баяном тетку Фросю из избы выжил. Поговорите...
— В одной половине там учитель с женой живет, другая правда пустая.
Дядя помолчал.
— Ты на нас не обижайся. Может, не угодили. Затруднишься если, возвращайся. Ведь рядом. К зиме.
Сергей переселился в дом бывшего сельсовета. Трудно ли? У него всего-то: кровать, постель, тумбочка, стол, кастрюля, сковородка.
Тепло в летней комнате с сенями. Окно большое. Во дворе полынь выше плетней. На стороне учителя большие кусты черемухи уже с зелеными и пыльными от дороги ягодами. В огороде цветут подсолнухи.

* * *

Вечер. Над деревней грозное небо. Высоко несутся рваные облака — багровое и черное кипение. Все там растреплено. Величественно надвигается давящий полог, а крыши в горячечном закатном цвете. И кажется, что новые шиферные крыши отражают свет, а тесовые в сизой ржавчине гасят его. Налитые темной медью, они дают поиграть кровяному свету на моховой зелени у пазов. Движущаяся рваная темь и ясное свечение крыш. Ворочается сине-багровое небо, а окаченные солнцем избы плывут навстречу. Какой-то дурной вечер.
Каждая изба, знакомая Сергею, встречает своим полем: присматривается и провожает. В каждой в. окнах свое ожидание. Кто ты? — спрашивает изба. — Куда ты? — спрашивает другая.
За огородами на новой улице из стандартных домов с комолыми крышами этих вопросов к Сергею нет.
Старый клуб, высокий и одноэтажный, из заветренных и темных бревен, с нахлобученной тесовой крышей греет деревню при закатном солнце теплым сиянием.
В клубе сегодня дискотека под магнитофон.
Сергей помнил Надю с последнего прихода ее в больницу, коленки ее в трикотажных рейтузах, подбородок над кружевным воротничком, детское, какое-то школьное желание невзначай задеть и смотреть долгим взглядом.
У Сергея за три года уединения накопилось много этих примет. Они разрослись до болезненного и нежного чувства, и он думал, что у Надьки они тоже живы. И чувства ее, чувства уже не школьницы, а какие-то женские и пугающие.
Он вызывал в себе память о ней: тепло лица в пуховом платке на морозе, случайное касание груди, сдавленной форменным платьем, доверчивую неподвижность губ.
Странно, три года назад эти прикосновения не тревожили, а вызванные памятью, оживали, помнились, пока он держал их в долгие минуты сосредоточенности и недоуменно замечал, что при этом колотится его сердце.
А встретил он ее в клубе первый раз не одну: рядом были Ира Воронина и Сашка Ерохин. Сашка учился в Новосибирском электротехническом институте.
В колонках на сцене вздыхала магнитофонная запись ансамбля Бони М.
В клубе, горели яркие лампочки.
Надя увидела Сергея, вспыхнула.
— Здрас-с-с-те, — сказала она.
— Здоров, — сказал Сашка, уверенно встряхнув руку, отстранился и поторопил кого-то.
— Начали.
Сашка бойкий, деятельный. Видно, что он крепко внедрен в клубную жизнь.
Надька изменилась. Длинноногая, с тяжелой прической. Волосы ее падают на плечи и на лицо. С лица резким движением она их сбрасывает, они опять сползают на глаза и глаза сквозь них прорезаются как через тын.
Надя захвачена Сашкиной энергией, его шумом. Сияет. Вся в деле, в празднике.
На появление в клубе Сергея бегло прореагировала: глянула кокетливо и не обрадовалась — некогда.
Нади школьницы не было — была другая, и этой Наде Сергей был не нужен.
Он с Ирой Ворониной — она библиотекарь, — сел в глубине зала.
А на сцене в ярком свете Саня. Сцена в проводах.
Саня работает с аппаратурой: подключает к розетке магнитофон, регулирует колонки. Удовлетворившись их звучанием, берет электрогитару, черную, взблескивающую лаком, наверно, самодельную, проходится по струнам медиатором, и клуб наполняется резким, металлическим звуком.
Что-то Саню в этом звуке не устраивает. Он разворачивает по краям сцены колонки — направляет звук и опять сдергивает со струн медиатором ноющие ноты. Снимает с плеча, приставляет гитару к стене — значит, настроил фокус.
Потом у края сцены устанавливается микрофон с вынимающейся головкой — все как надо.
Пощелкал клавишами магнитофона, включил.
Надя пыталась ему подсоблять — больше мешала и то и дело сбрасывала с лица водопад волос.
И вот Саня снова взял гитару, посерьезнев, отстранился в глубину сцены, а Надя бойко сняла головку микрофона, поднесла ко рту.
И когда Саня заиграл, она начала петь в такт мелодии, подкачивая себя в коленях, и, отводя микрофон, кружилась, заворачиваясь в шнур. Платье вскидывалось и пеленало бедра. В деланной непроизвольности Надя успевала высвободиться из петли шнура и, приостановившись, снова начинала, приседая, подкачивать себя и улыбаться.
Голос ее был форсированным.
Надя имитировала известных певиц, изображая раскованность.
Дитя телевизора. Наверно, всем нравится в деревне. Особенно восьмиклассницам.
Надя, возбужденная, тяжело дышала. Она в легких туфельках, У нее длинные и ловкие ноги.
— Походишь, — сказал Сергей.
— Что? — спросила Надя, учуяв подвох. — Похожу на кого? — необходимо ей было сию минуту узнать. Она не понимала еще, плохо это или хорошо — походить.
— На настоящую певицу. Нет, сразу на всех певиц, — похвалил Сергей.
— Продолжи еще, — настороженно приказала Надя.
— Походишь, походишь...
— Гад ты, — крикнула Надя и убежала в боковую дверь. Обернувшись, выпалила: — Я не буду петь, пока этот...
Надя была заведующей клубом, Сергей направлен в клуб художественным руководителем. Значит, вместе работать. А он так начал. Отношения сразу не заладились.
Они составляют планы культурно-массовой работы при уборке хлеба. Особенно активничает Сашка.
— Я не штатный работник, но деревне нужен как воздух, так, товарищ директор. Я аккумулятор идей. Вы мои единомышленники. Среди единомышленников я реализуюсь. Невоплощенные идеи накапливают отрицательные эмоции, приводят в стрессовые состояния, а мне это ни к чему.
Сашка Ерохин свои каникулы днем проводил на Ине, вечером в клубе. На электрогитаре он любил играть громко и умел брать на ней два аккорда. Он был кумиром студенческих посиделок и душой ночных распевок на туристских привалах.

* * *

На квартиру к Сергею подселили двух шахтеров, присланных в колхоз на хлебоуборку. Веселые мужики шахтеры. Выпивохи и балагуры. Выпивали они по вечерам, громко разговаривали и не пьянели. Работали шахтеры на цементировании сливной ямы для детского сада. Остальных приехавших — женщин и мужчин, поселили в первой бригаде и в общежитии в деревне.
Шахтеры полюбили Сергея. Благоговели перед его игрой.
— Не унывай, Сережа. Ты человек! А у шахтеров это,похвала, понял?
Шахтеры в резиновых сапогах в прохладной яме размешивали раствор. Опалубка вокруг стен в три доски поднята на новый ряд. Под ней уже обозначена коробка цементными стенами со следами сучков, ребристых прожилок, швами на стыках досок. По цементным стенам прошелся мастерок, видны заплаты зеркально отливающего раствора на раковинах. Шахтеры работали неспешно и серьезно. Подборными лопатами зачерпывали раствор — перекатывались на спинах мышцы. Натренированные мужики. Честно работу делали, не кантовались. Плечи в расшлепанных пятнах, лица — в цементных брызгах.
День горячий. Стены и глиняное дно, настывшие за ночь, холодили тело. Солнце захватывало только две стены, да и то не до дна.
— Привет, мальчики, — сказали сверху.
Глянули: Люська Букаевская — табельщица из управления. Устроилась на краю ямы на перевернутом ведре.
— Прохладно у вас там. Примите меня.
Люську обтягивают джинсы, Ягодицы как две чесночные бобовки, разделенные фирменным швом. Потяни за этот шов с двух сторон — Люську пополам разрежешь. Как такую тяготу девка терпит? Цветная кофта на ней -без лифчика. Вот чертенок!
Мужики приостановили работу, засмотрелись.
Глаза у Люськи голубые, матовые, усталостью пригашены.
— Людмила, где ты потерялась? Холостячкой по нарам валяешься. Такая баба! Это не дело.
— Баба, да? Баба! — Люська кидала в мужиков комками глины.
— Ты что сегодня вечером делаешь?
— И что?
— Пришла бы к нам, карасей нажарила и чуток побыла при музыке, развлеклась. Слушай, Людмила, — мужики обрадовались сильной мысли, — парень какой живет с нами! Сережа. Он еще ни с кем... Займись, а. Тебе его мы дадим, другим — нет. Начни в нем мужика. Святое дело. Трудно, что ли? Парень больно хороший. Греха на тебе не будет. Хватит швыряться. Лучше послушай. Посмотришь на тебя и подумаешь: настоящим парням надо начинать с такой бабы, как ты, чтобы знать, что такое хорошо.
— Несерьезные вы люди, а седые уже.
— Приходи, Людмила. Ну хоть раз-то сваргань нам божеский ужин. Знаешь, каких утром карасей достали.
— Масло или сметана есть?
— Че хочешь, Людмила. А что, ты сегодня свободная?
— На ток еще подвоза зерна нет.
— Ну, ждать?
— Ой, жареных карасей хочу.
Людмила пришла к восьми часам.
Она в цветной кофте и в джинсах с вытертыми белесыми швами, со стыдной плотностью вылепивших ее бедра.
Рядом с крепкими шахтерами Людмила казалась подростком: для девушки у нее массы не хватало. Она была девчонкой на шаре Пикассо. Людмила демонстративно не замечала Сергея, держалась этакой разбитной хозяйкой, баловнем.
А шахтеры удивляли уступчивостью.
— Рыба? Чистить! — повелела она.
Шахтеры в два ножа сдирали с карасей крупную чешую. С надрезанных сбоку мясистых животов сочилась кровь, а рыбы, выпотрошенные, еще вздрагивали.
— Лук!
— Сергей, — справлялись шахтеры, — не надергаешь?
Сергей отложил журнал, он и читал, и видел непривычно вольную девушку, держащуюся среди мужиков с вызывающей свободой. Он чувствовал ее присутствие в комнате, ловил каждую ее шутку на полунамеке, на недосказанности, однако читавшуюся тертыми и не робкими мужиками.
Сергей принес лук с уже побуревшими перьями: жара сожгла.
Он нс понимал отношений между мужиками и этой девушкой, почти ровесницей Сергея. Была между ними какая-то замаскированная фривольность. Держалась она на грани игры и взрослого покровительства. От открытых грубостей шутовской разговор они оберегали.
А Людмиле нравилось быть этакой... бесстрашной, любимой. Она чувствовала, что в солнечной прогретой комнате с белыми занавесочками на окне, пропахшей свежей рыбой, с баяном и гитарой на кроватях, неробким мужиками с ней хорошо. Их сердца на подъеме. Она как расшалившаяся собачонка между лапами львов. Страшновато, а еще больше хочется показать вольность. А шахтеры, забавляясь, перебрасывают се с лапки на лапку.
А Сергей эту девушку жалел.
— Сковороду!
Сковороду подавали.
— Воду! — приносили.
— Тарелки! Для такой рыбы алюминиевые чашки? Вы меня добьете! Ее подают на мелкой тарелочке каждому, чтобы запах горяченький перед вами постоял.
А караси она правда снимала со сковороды красивые, зажаренные, с золотой кожицей. Кожица чуть сдвигалась и обнажалась белая мякоть с выступившими остриями ребрышек.
Людмила перебегала от стола к печке, переворачивала карасей, подхватив ножом зажаренный кусочек, оказывалась около Сергея.
— Снимай пробу.
Сергей мучительно стеснялся.
Она искала его губы и он брал с ножа рыбу с пережаренным луком. Она скинула туфли. По полу бегала босиком. Ноги у нее маленькие, сильно загорелые сверху с белыми каемочками вокруг ступни.
Караси на единственной тарелке Людмила водрузила на середину стола.
Нарезали хлеб. Поставили огурцы, свежеочищенные белые головки лука, укроп.
Шахтеры, терпеливо переждавшие Людмилины хлопоты, оценили стол и поставили три бутылки „пшеничной".
Людмила села на кровати, разбросав по бокам руки. Слабая панцирная сетка вдавилась, и баян от подушки сполз к ней. Она провела ладошкой по столбикам пуговиц, как поласкалась. Выпрямилась, вскинув подбородок, предоставила себя обозрению.
— Рыба нажарена. Лук начищен. Огурцы под укропом. Хлеб подан. Заброшенные мужики обихожены — все! Ой, нет! Надену плетеночки свои на высоком и тогда — любуйтесь.
Она наклонилась к босоножкам, оставленным у стены. У плетенок черные деревянные подошвы, украшенные рельефным орнаментом. Каблуки высокие, тонкие.
Людмила проворно всунула в плетенки ноги, встала и сразу вся будто подобралась. Деланно выпятив маленькую грудь, поворачивалась, демонстрируя величавость.
Ну ломается, — без осуждения отметил Сергей. Он не мог определиться: хорошо все то, что эта Людмила проделывает, или безобразно? Красивая она или нет? На ее лицо хотелось смотреть: оно смуглое, чистое, с нежным округлым подбородком, со смущающейся улыбкой.
Ей хотелось быть веселой, она силилась быть веселой, а глаза голубые и пригашенные, будто за этой голубизной не было жизни, не радовались. Поэтому Сергей недоумевал: кто — эта Людмила? Зачем такая? Почему у этих мужиков?
Сергей почему-то шахтерам не доверял.
— Смотрите? А я с голоду умираю. Сажайте на главное место и начинайте за мной ухаживать.
Она умостилась у стола.
— А босоножки, между прочим, на весь город у меня одной такие. Иду — все оглядываются.
— Да они не на босоножки, — уточняют шахтеры. — Они на джинсы. Больше мужики. Глаз не могут отвести.
— Босоножки арабские. Их по колодке Нефертити шьют, а мне по ноге.
„Она что, дура, — ужасается Сергей. — Так важно: у одной в городе такие плетенки, нет?“
— Людмила, много инженеров вокруг тебя землю пообтоптали? Признайся?
— Ну их, — она кротко глянула, — Сереж, влюбись в меня. Знаешь, какой хорошей я женой буду.
Водку разлили по полстакана.
— Мальчики, а за что?
Людмила подняла стакан. Она как должное принимала такую дозу.
Почему эти мужики для нее мальчики-то?
Сергею уже все не нравилось в Людмиле. „Ведь изломалась вся“.
— За карасей и вот за этот вечер.
— Умницы.
Людмила легко выпила, привычно.
— Стоп, стоп..., — растерялась она. — Что-то мы не доглядели. Сереж, одного стакана не досчитываюсь.
Она заторопилась налить Сергею.
Шахтеры изъяли из ее руки бутылку.
— Людмила, не балуйся. Тут все железно.
— Ты такой, да? От умничка! Это мы.. Суди нас, суди, Сереженька. Вот я тебе самого крупного карася подам.
А рыба была вкусная. Теплая, с прожаренным луком, отставала белыми грудками от позвонка и изогнутых ребер.
Людмила развеселилась. Голос ее стал расслабленным, мелодичным и нежным.
— Сто лет такой рыбы не ела. Как я вас люблю, мальчики. Мы это не все сразу слопаем, мы все это надолго растянем.
— Само собой. Нас на все хватит, — продолжили мысль шахтеры. — Еще к главному подойдем. Мы еще не включились, так, Людмила?
„Мальчики". Не любил Сергей всяческую игру. Обидно было за шахтеров. Они ему нравились прямолинейностью и настоящей силой. А сегодня размякли в полунамеках, в подтексте. Чему-то подыгрывают. Настоящую свою хорошую суть опошлили. Уйти бы...
— Грустишь, Сережа, — глянула на Сергея Людмила. — Грустишь...
Она соскочила с табуретки.
— Чья гитара? Твоя, Алексей Иванович?
Оказывается, знает, как зовут шахтеров. Они многое друг о друге знают: видно же.
Алексей Иванович взял гитару.
— Эх, гостиница моя, моя гостиница.
Этот шахтер с огромными лапищами умел играть на гитаре: он знал в ней толк. Не то, что студент Саня или увеселители туристских бивуаков: ухватив общий аккорд, бьют пятерней по струнам и пропевают вялыми голосами самодеятельный примитив, а сгрудившиеся девочки млеют благодарно. У этого шахтера, что заставило Сергея считаться с ним, была незаурядная музыкальность. Большой, сформированной шахтой лапищей он чисто брал аккорды и любил их. И, это тоже заинтересовало Сергея, он не спешил проиграть мелодию, а примерял звук на человека, ждал, когда тот на этот звук настроится, и уловив, что душа человека поймана, начинал с ней разговаривать.
А говорил он о серьезном.
И человек не мог при этом темпераменте оставаться спокойным.
При его игре Сергей всегда вспоминал оброненный кем-то горестный вздох: „Ну что ты хочешь от меня, соната?"
Слушая шахтера, люди всегда говорили: „Здорово, черт!"
Сергей знал, что у этого шахтера скупая окраска игры, и слух безукоризнен, И непонятно почему всегда думал: „А ведь силен мужик!" И никакой школы.
Играть с ним одно удовольствие — не фальшивит. И человек — настоящий. Что он сегодня-то так цинично эту девушку ломает? Зачем ему?
Алексей Иванович приостановился, поприжал гитару сильно, чувственно, как живую, проиграл что-то небрежное и Людмила начала смотреть на него во все глаза.
— Людмила!...
— Что? — детским задавленным голосом спросила она.
Алексей Иванович не ответил, как не слышал. С разбойным чувством он выговорил, а гитара его поняла.
— Басан... Басан... Баса на... — сказал он в лицо Людмиле. - Басаната, Басаната...
Людмила выслушала не дыша.
— Ты другому отдана. Без возврата, без возврата.
Слезно пожалел кого-то мужской голос.
Людмила была пьяным-пьяна. У нее голова шла кругом. Она только лишь не качалась, только не падала.
В комнате было уже сильно сумеречно. С дороги прослушивались голоса. Отгораживаясь от них, от огорода, от дороги другой шахтер, Игорь Петрович,задвинул на окне шторку, прислонился к косяку, устранился, отдал пустой пол другим.
— Без возврата, без возврата...
Говори хоть ты со мной,
Гитара семиструнная,
Душа моя полна тоской,
А ночь такая лунная. 


Людмила совсем забыла, что надо дышать.
— Плачу, мучусь, сетую...
Так допой же, доскажи песню не допетую.
— Людмила...
— Что?
— Людмила, Людмила, Людмилочка...
— Что? — выдыхала она.
— Спляши, Людмилка. Покажи себя.
— Думаете, нет? — произнесла Людмила.
Вопросом она спутала гитариста.
— Развлеки, порадуй. Порадуй. Ну же... — нетерпеливо ждали ее мужики.
Гитара могла закружить, сорвать с колков — так она жаждала человека.
— Пляши, Людмилка. Ты же одна у нас. Покажи себя. Всю покажи. Всю, какая ты есть.
Людмила под этой гитарой была напряжена. Дрожащими руками она расстегнула кофту.
— А что? Думаете нет? Думаете побоюсь? Не посмею?
— Не посмею?
Если кофту она сорвала, то угрожающе медленно, не отводя взгляда от лица гитариста, все остальное спустила к ногам, бесстыдно переступила.
Нашла ногами босоножки.
„Что они делают? — Сергея окатил озноб. Он чувствовал, что предает кого-то: „Рыбу нам жарила. Улыбалась. Своими считала."
— Ну что же ты не играешь? Что же ты... пугаешь все?
С Людмилой что-то происходило. Она спрашивала как бы в беспамятстве:
— Вот же я! Смотрите же...
и... Она отчаянно заколотила каблуками. Выкладывалась вся до дна.
„Она же не пляшет. Она же себя наказывает. Себя истязает".
— Смотрите! Что же ты, Сереженька, — бесконтрольно приказывала: — Играй же! И ты глазей. Да смотри же!... Сережа... И Сережа...
Она отключилась как полоумная. Остановилась.
— Пригласили... Шторы задернули. Да смотрите же, гады! Смотрите, сволочи! О!...
Она обхватила голову руками.
— Какие сволочи. Бог ты мой!
Покачиваясь, она растягивала слова и ничего не соображала.
— Боже мой...
Она упала на кровать как подсеклась. Ни вечера, ни мужчин для нее не существовало — вырубилась.
— Почему же, почему же все гады такие, почему же? — сквозь пьяное забытье причитала она.
Шахтеры, подтолкнув Сергея в плечо, ушли. Сергей остался один в комнате.
Он сидел на табуретке, боясь пошевелиться и не мог избавиться от неотвязной мысли: голая баба. Рядом голая баба.
Мысль проворачивалась самым грубым смыслом: с тобой рядом. Руку протяни и — голая баба. Первый раз это видишь и с тобой ничего не происходит. Нет тайны и нет радости.
В комнате свет из окна — фосфорный, пепельный — неясно обозначает предметы.
Сергей давно знает, что Людмила спит. Насильно заставляет рассматривать ее и этим как бы за что-то наказывает себя.
Она лежала на спине, закрыв локтем глаза. Грудь со сдавленным соском обесформилась, растеклась. И он подумал: почему она у нее жидкая?
Любимые женщины
Исполнены таинства.
Их можно разглядывать — 
нельзя разгадать.


Чья любимая? Исполненная таинства, что искала -этой ночью среди чужих мужиков? Зачем родилась, когда-то и где-то? Рыбу жарила, смеялась, развеселить старалась?
В неожиданно прихлынувшей жалости увиделась она ему значительней и чище, чем Надя, с ее микрофонными песенками, приплясом, уверовавшая в свою исключительность и уже.развращенная. Эта вся избившаяся, честная в своем чувстве, и та — уже фальшивая, молодая дура с маленькой головкой.
„Маленькой головкой", — обрадовался он подоспевшему слову, соглашаясь с ним и оправдывая родившееся чувство неприязни к Наде. Избалованная местными восторгами, она показалась ему чужой и ненужной. „Эта — душу вывернула, та — себя напоказ".
Уже светало. Сергей смотрел на Людмилу без боязни быть пойманным, впервые осознавая женскую, наготу, останавливаясь на запретной сути, всегда страшно оберегаемой, а сейчас откровенно представленной в ночи. Он видел, как подвижный полумрак нечетко выявлял формы ее бедер, груди и ничего при этом не испытывал.
„Ей, наверно, холодно", — мимолетно приходило к нему, но подняться и укрыть страшился.
Людмилу будто кто толкнул: она испугалась, вглядываясь в Сергея.
— Кто здесь? Бог ты мой! Совсем уж я...
Она почувствовала свою наготу, заметалась. Поймала спущенный край одеяла, натянула на себя. Полежала сжавшись. Запахнутого края не хватило — было холодно. Не спуская глаз с Сергея, выгибаясь, вытянула все одеяло, завернулась, оставив одни глаза.
— Ты один? — узнала она Сергея. — А где наши? Горожане? Всю ночь просидел вот так около?
Она надолго замолчала.
— А почему баян на полу?
— С кровати сполз. Я не поднял.
— Они тебя одного оставили... — догадливо проговорила она. — Сколько так сидишь? Тебе очень плохо — я знаю. Это ужасно.
— Почему плохо? Сижу. Пляску вспоминаю.
— О, господи.
Смотрела она в темноту, не решаясь встретиться взглядом с Сергеем.
— Мне о тебе рассказывали. Я пришла тебя послушать, а ты и не сыграл.
Она разговаривала с собой или темнотой.
— Ты правда в консерватории учишься?
— В институте культуры. На заочном.
— Зачем сюда приехал?
— Работать.
— Здесь? Что же ты умеешь?
Сергей не ответил.
— Понятно. Кем ты будешь? Баянистом? Баянист в деревне это хорошо или плохо? Ведь баянист — так. Для этого разве нужно учиться? Я пытаюсь понять твой институт. Ты из города?
— Здешний.
— Уезжай.
— Почему?
— Закончишь свой институт и беги. А то себя здесь растворишь. Тебя не будет, твоего института не будет. Я вышла раз ночью. Темень. Изб нс видать. Хоть бы где огонек, хоть бы звездочка на небе. Думаю, что здесь за люди живут? Чем? Как-то ночью согнали нас, горожан, на ток машины зерном загружать. Мы всю ночь вручную. Без рук остались. Утром идем в деревню, а наши машины стоят нагруженные у столовой. И дождь на них льет. Шофера — пьяные вдрызг. Ну мы в контору. Завелись. А председатель разговаривает себе по телефону. Нас не видит. Потом удостоил: слушаю. Мы выкричались: „Все?" — значительно наши эмоции рукой прихлопнул. „Вы машины нагрузили? А наши дела позвольте нам самим решать". Зас...ц. Молодой. Самоуверенный. Этот в одной избе живет. В другой — приемщица молока. Года три как обнаружила в себе тайные силы. К ней деревенские мужики и бабы пошли ворожить с пол-литрами.Она их ранним утром за угол  избы водит, предсказывает. „Она кто, экстрасенс?  — спрашиваем. — Провидением наделена?"
— Что?
— Ну, лечит? Или ворожит?
— Нет. Ладит.
— Она ладит. Не могу. Эти деревенские бабы нас заколебали. „На нем защитна гимнастерка"... Защитна и все тут. Ты после института на баяне им будешь подыгрывать. А в клубе восьмиклассницы под твой баян начнут ломаться в танце. Одна из них женит тебя на себе. Зато в каждом дворе гараж с машиной. В каждой избе по десять ковров. Телевизоры и хрусталь. Попробуй зайди к кому: молока не купишь, морковки не купишь. Даже картошки. „Только себе оставили". Днем мы на току наломаемся, вечером некуда выходить. На улице ни одного ясного лица. К кому ты здесь собираешься взывать?
„Такой расклад", — тупо думал он. „Такой точный расклад. Не оспоришь". . 
— Вы плясали вчера хорошо, — в пол сказал Сергей. — И плакали. Цыганки так пляшут. Не радуются, а горе избывают. И вы вчера. Отчего так?
— С досады.
— На деревню?
— На себя. На мужиков этих.
— Что хлеб на машинах дождем .мочило, и деревенские бабы плохо поют...
Она не ответила. Соглашалась, не соглашалась.
— Вам плохо в деревне. И вы себя жалеете. И меня, вроде, тоже. Только... Это моя деревня. В другом месте меня нет. И я ночью выхожу на улицу. И бывает такая темнота в Сибири... Черные избы. Черные крыши. В переулке тын с хмелью. Соседский дед не хочет его менять на штакетник, говорит: он из планочек — решето, некрасиво. Далеко за полынью беленая мастерская. Есть она или ее нет? Ни собака не залает, ни огонька в окне. И я не знаю, почему в непроглядной темени перед глазами у меня маячит каждая крыша. Их нет в ночи этих крыш, а... теплый неясный свет их досок я вижу... Стоит деревня сотни лет. А дальше за рекой деревни Лебеди, Камышки, Портнягино. Над ними эта же ночь, эта же тишина. А я их слышу. Не собак, не стуки, а вижу свет их. Над каждой деревней в ночи, над каждой избой есть свой свет. Он никому не виден и не ясно, откуда идет, какой силой рождается, но он есть. У каждой деревни свой свет и свой голос. Разрушь в ней какой-нибудь дом, хоть один, и свечение сломается и голос прервется. Пристрой к ней что-нибудь не так — деревня заживет не своим голосом. Снеси деревню и... свет умрет. Звучание стоит как соборный свет над каждой деревней, над каждым домом. Я не знаю, как объяснить это... Только вещество это материально... Из этого света Лермонтов... Он же тоже из русской деревни. И Толстой... И Тургенев... И их свет виден миру. И председатель из этого света. И которая „ладит". Смешно, до чего я договорился... Легко развеселить кого-нибудь глупостью.
Сергей и правда оживился.
— Наверно я в одну и ту же ночь на деревню с одного крыльца смотрела, а ты с другого... И душа должна быть на особый фокус настроена, чтобы этот свет увидеть. А не увидеть — вообразить, — с кем-то согласилась Людмила. — Сережа, а ты правда смешной. Ну о каком таком свете ты говоришь...
— Не знаю. И люди о нем не знают. Но в музыке я обозначить его могу. Вообще люди о себе мало что знают.
— Музыкой ты их будешь будить... Значит, ты здесь будешь у них кто?... дай лучше сказать... кто?... Вот... мессия!...
Она догадалась, что Сергей улыбнулся, поняв ее, и тоже развеселилась.
— Милый мой, Сережа. Все это ты выдумал. И ничто тебе здесь не светит. Ты, наверно, музыку сочиняешь? Сочиняешь... — убежденно заключила она.
— Вы плясали вчера хорошо. Это для шахтеров?
— Пляшут разве для кого-то?
Она хмыкнула.
— Вы их давно знаете?
— Мы на одной шахте работаем.
— Вы там кто?
— В шахтоуправлении.
— Они нормальные дяденьки. Только вы им сильно не верьте.
— Сережа, я же их давно всех насквозь вижу... Я тебя приду послушать. Но это когда-нибудь. А сейчас отвернись. Я оденусь и уйду. Спасибо тебе за то, что оберегал. Это мне как подарок.

* * *

Шахтеры пришли рано. Сергей сидел на крыльце. Рядом с ним у двери лежали свернутые их постели. На них рюкзаки.
— Ну как тебе было, Серега? Сильно истянулся. Щеки запали, под глазами ночные тени — все как и быть должно у настоящих мужиков.
— Вы здесь больше жить не будете, — сказал Сергей.
Они внимательно посмотрели на связанные матрасы.
— Что-то мы не врубаемся? Как жить не будем?
— Это моя комната. Вы уйдете к своим в общежитие.
— Поступило указание свыше или ты сам решил?
— Я должен заниматься, а вы мне мешаете.
— Тебя мешком из-за угла ударили или Людка у тебя мозги высосала? — Мозги мои на месте.
— Серега, ну брось ты. Что случилось-то? Мы вроде с тобой нормально жили. Обиделся, что ли? Ну оставь. Все равно мириться придется.
— Нет.
— Серьезно? Ты с нами как со своими друзьями. Мы же тебя за ноги в сторону откинем.
— Все ваши вещи здесь. Ключа у меня с собой нет и в квартиру вы не попадете.
— Объясни хоть? С Людкой что не так вышло?
— Вы мне не понравились.
— Серега, исправимся.
Сергей поднялся, пошел к воротцам.
— Ну ты, парень, — сказали шахтеры, — брось.
Сергей не оглянулся.
— Недоделок... Он что?
Шахтеры остались у крыльца в выгоревших штормовках, нечищенных сапогах, невыспавшиеся.
Сергея нашел председательский шофер.
— Анатолий Михайлович приказал разыскать, — доложил шофер. Позвал в УАЗик. — Ты приготовься. Он что-то налился на тебя.
Сергей нс знал председателя. Был он рекомендован в колхоз с должности главного инженера соседней деревни.
Крупный, высокий. Ресницы белые, поросячьи, а лицо при таких ресницах загорелое, отлитое, каменное.
Председатель за три года правления построил в деревне первый дом из кирпича с большими, вытянутыми поперек, окнами. Построил в центре деревни. Перегородил переулок: распорядился отнести чуть подальше (потеснить) плетни соседей. (Для личных участков таких наделов вполне достаточно). Распахал дорогу и его дом встал в общий ряд улицы.
В дом привез югославский гарнитур. Стенка украсила одну комнату. Стол, стулья и телевизор — вторую. Спальня в третьей. Хотя части гарнитура сами по себе красивые, в больших комнатах они потерялись: ни палас, ни дорожки их не объединяют. В квартире неуютно: временность, необжитость. Зато простору много: хоть в футбол играй.
В кабинете у председателя за спиной мозаичный портрет Ленина, набранный из разноцветного шпона дорогого дерева, отшлифованный и покрытый бесцветным лаком. Этот непривычный для кабинетов портрет тоже казался одним из предметов дорогого мебельного гарнитура.
На столе красный телефон. Сбоку на тумбочке — коллектор.
Когда Сергей с шофером зашли, Анатолий Михайлович с кем-то как раз разговаривал по этому коллектору: „Там дождь полосой прошел. Страшенный. С ветром. Одно поле захватил — все искрутил. Чуть подсохнет, будем сваливать. Приспособление поставим. У соседа? Не знаю. Да у него там и скручивать нечего. Ну да. Сводку готовят".
— Где ты его нашел, — отрешившись от коллектора, спросил Анатолий Михайлович у шофера. — Поезжай пока, заправляйся, — властно распорядился. — А ты присаживайся. Тебя Сергеем звать, правильно? Не ошибаюсь? Ну, Сергей, деньги приготовил? Горожане, вместо того, чтобы яму цементировать, полдня ночлег себе ищут. Шахта им этот день оплатит, а мы как с ними будем рассчитываться? Ты считать умеешь? Один день этих шахтеров как раз половина твоей зарплаты. Вот мы ее и удержим.
Он прервался и долго рассматривал Сергея.
— Это почему ты так распорядился: квартиру закрыл. Вещи выставил. А она у вас общая. Все вы там временные.
— А я думал, мне ее как специалисту дали.
— Специалисту дали... Дядя за тебя поклонился. Специалист... Шахтеры специалисты. Они на любую квартиру в первую очередь право имеют. Осенью в детский сад мы должны детей пустить. Пустим не пустим — от шахтеров как раз все зависит. Ты же, если прямо сказать, только гармошкой и забавляешься. Интересно стало получаться: поехал человек, поучился на баяне играть, ему — диплом. Вот он уже и специалист. Его в деревню. Сколько в деревне уже таких новоявленных специалистов. Завклубом — специалист. Библиотекарь — специалист. Киномеханик... Всем деревня квартиры давай. Всех дровами обеспечивай. Сколько на одного механизатора нахлебников понавешано. Страшенно! Да и в городе... Посмотришь иной раз по телевизору... Пародист. Артистов передразнивает. Ему на тракторе пахать, а он на сцене придуривается. У него тоже — работа. Другой, вот с такими плечами мордоворот, наденет на пальцы гармошечку со спичечный коробок и под нее куплеты наяривает. Работа. Специалист. Ну тунеядцы!... Страшенная совесть у людей. И всех кто-то должен обрабатывать. Как было? Я-то помню! На каждой улице тачек. Парни. Девки. Гармонисты ночами играли без всякой зарплаты. И самодеятельность в деревне была. И народу в клуб боле не ходило. Сейчас туда сунешься и видишь... завклубом на зарплате, библиотекарь на зарплате от безделья изнывают. С-п-е-ц-и-а-л-и-с-т-ы!...
Сергей сидел насупившись. Думал. Чуть не сорвался, когда председатель о пародисте упомянул. Чуть не крикнул: „Это же талант. Всего один на всех. Национальная ценность! В нем, может, все здоровье народа. Не ясно, что ли? А его взять и на трактор. Народ-то сам-то согласится так этим талантом распорядиться?"
Не крикнул. Задавил возмущение. Вспомнил, как один мужик тоже требовал от балерины, чтобы она танцами ток вырабатывала. Это у Райкина об агрессивном дурачке. Ему стало скучно. Он думал о белесых ресницах председателя. С такими глазами человек не может быть самоуверенным. Думал о твердом его лице. Наверно, Анатолий Михайлович был студентом, трудно сдавал экзамены по философии и вот — руководитель. „Что же взял из своего института?"
— А Штоколов нам нужен? — спросил Сергей. — Надя Павлова? Зыкина? Кто-нибудь да должен в телевизоре появляться, когда механизатор переключатель повернет?
— Надо через хорошее сито их всех просеивать.
— Значит я-то уж, конечно, не нужен.
— Что?
— Мне один человек сказал: я в деревне не востребуюсь.
— Если честно, мне бы в колхоз хорошего токаря и электросварщика. Механизаторов молодых человек десять. Эти востребуются. Вот в них нужда.
Председатель высказал это как бы вообще, с собой рассуждая. Ему наконец пришло время Сергея рассмотреть. Он задержался взглядом на его лице сначала тоже вообще, потом с некоторым недоумением.
— Что ты с этими шахтерами не поделил? Мешали? Может, пили? И ты с ними? Нет? Как сдерживался-то?
Сергей с долгим вопросом смотрел в глаза председателя.
— Серьезный мужик. Ну ты вот что, Сергей. Зарплата твоя при тебе останется. Это я так. Ты сейчас иди и найди этих мужиков. И комнату свою открой. Негде им ничего сейчас искать. Уяснил? Вот давай.
— Знаете, вы так хорошо о старинных гармошках рассказали и вообще об искусстве. Спасибо вам. Я даже проникся. И все-таки шахтеров искать я не пойду, потому как не рассыльный, а специалист. Правильно? Комнату мне дал сельсовет? И дрова к зиме тоже сельсовет привезет? А то комната холодная — уже сейчас ночами чувствуется.
Председатель обомлел.
— Так. Молодец. Люди-то какие пошли! Страшенные. И дрова, значит, тебе привезут. Ладно...
Председатель трудно сдержал себя.
Сергей некоторое время понаблюдал за ним, встал и вышел.

* * *

Мимо своего дома он всегда проходил медленно: неясная сила придерживала его. Изба. Дощатая дверь сеней. Порог с выкрошенным углом. У окон заросли малины и у глухой стены береза. Сергей давно не мог обхватить се. Когда обнимал ладонями, кора вдавливалась в щеку и за пазуху насыпалось жесткое крошево.
Береза вся в шрамах. В нее забивали гвозди. Пяткой топора Сергей вырубил в ней гнездо — сосал сок. Береза затягивала эти ранки. На ней можно было прочитать следы всех увлечений Сергея. Это была рабочая береза. Самая большая, самая старая в деревне.
Мать, увидев как Сергей однажды прорубался через толстый слой коры к соку, сказала: „Она тебе не жалуется? Не умеет... Если бы умела — пожаловалась бы. Она бы тебе сказала, что все, что с ней делаешь — плохо. Послушай".
Больше Сергей ее не трогал. А слышать — слышал.
Когда оставался один, даже летом при жарком дне, вдруг чувствовал, как она далекой вершиной что-то улавливала и передавала ему ток еще не начавшегося ветра, ток далекой непогоды. И он написал стихи. „Люблю тревожный шум я дедовских берез..." Послушал протяженную музыку этих слов и поразился: угадал! К-а-к написалось! „Люблю тревожный шум я дедовских берез...!"
А дальше все было плохо, все гасилось чужими словами: слез, вез, грез... Сердце передергивалось от неприятия маленьких, подпрыгивающих внизу рифм. У первой строки они не вставали. И он их не взял. Не справился. Так и осталось это стихотворение из одной строчки. Это написалось в четвертом, нет — пятом классе.
И вот вся жизнь его не поднялась до этих детских стихов.
Ночь без сна. Разговор с председателем. Раздетая женщина в ночи.
Ему ясно увиделась Люда. Ночью он был равнодушен к ней, а сейчас она чувствовалась вожделенно, запретно, неуправляемым желанием. Сейчас он ни одно бы свое движение к ней не приостановил и ему казалось уже: и она бы не приостановила. У нее были такие прощающие, молчаливые глаза.
Захваченный поднимающимся чувством, он не осознавал себя, дыхание его перехватывало сердце. Он не видел улицу. Потерялся.
Рядом, прижимая его к бровке, прогрохотал Кировец, громадным своим колесом выплеснув грязь из колеи, окатил перед ним ограду. Сергея обдало мазутным жаром. Кировец встал. Из дверцы сверху высунулся Юрка Карелин.
— Че отключился, Серега? Я тебя мог не заметить. Подворачивай ко мне. Я на обед как раз еду.
Оранжевая горячая громада тронулась, раздавливая улицу. У дома Карелиных остановилась.
Раньше колхозники на коне к дому подъезжали, повод на кол накидывали, а Юрка семьсот лошадиных сил у двора приколол. Во дела. Ну и вооружились парни. 
Юрка его дождался.
— Давно тебя не видел. Смотрю — идешь.
Юрка одноклассник Сергея. На витрине у правления колхоза Юрка при галстуке. Прибранный. Прилизанный. Показательный товарищ.
Перед Сергеем предстал совсем другим: вольным, уверенным. Юрка заматерел. Набрал объем. Такого на „Беларусь" уже не посадишь. Улыбается покровительственно. В деревне о нем говорят: „Занесся". Мужики в мастерской к концу работы загоношатся: пока достукивают ключами, пока гайки доворачивают, кто-то отлучится и — на верстаке бутылки красной появятся. А через минуту уж и говор живой, и стаканы липкие в руках друг к другу протягивают.
Юрка мимо верстачной братии проходит, глазом не покосит.
Его подзуживают:
— Юрка, когда свою тройку в общий котел вложишь?
— Зачем? Чернила пить? Их на собаку плесни — шерсть облезет. У меня коньяк дома стоит.
Мужики сильно обижались. И не только мужики — вся деревня обижалась: „Себя всем противопоставил. Вознесся!"
Сергей в доме Юрки ни разу не бывал. У отца его бывал. Этот дом Юрка сам уже строил, после женитьбы. Светлый дом. С большими окнами.
— Ты пока подожди, я моментом, — сказал Юрка.
В первой комнате холодильник „Минск" — самый большой из наших отечественных. Сервант с зеркальными стенками. В нем тщательно расставленный хрусталь, удвоенный зеркальной глубиной! Все как надо...
В другой красный ковер во всю стену. Цветной телевизор. На полу палас — толстая серая рябь. Палас мягко принимает ступени — ходить боязно. Стенка ГДРовская из черного дерева с хромированной отделкой и матовым орнаментом по стеклу.
— Стенку где взял? — спросил Сергей, когда Юрка появился с банкой красных помидор.
— Когда дают, почему не брать.
— Такие в городе по закрытому распределению.
— И мне по распределению.
— Тебе-то чего? — безбоязненно полез подначивать Сергей. Юрка друг все же. А про житейские тайны где еще узнаешь.
— Передовику.
— На машине-то своей куда ездишь? Лес рядом. За грибами пешком можно.
— Свой конь всегда годится.
— Получен тоже без очереди?,
— Попробовали бы не дать.
— Хорошо живешь. При такой работе ты, наверно, главнее председателя?
— Садись-ка ты, Серега, за стол. Жена тебе ничего не готовит. Потому как не обзавелся ты женой. Будешь? — Он вынул из холодильника водку. Юрка налил борщ с большими кусками мяса с торчащими отростками ребер. В тяжелой чугунной сковороде достал из печи котлеты.
— Балуют тебя, — сказал Сергей. — И русскую печку сбил. Другие все повыкидывали.
— Валька попросила.
Помидоры холодные. Сметана холодная.
Сергей ее зачерпнул — по металлической ложке почувствовал ее прохладу.
— В погребе хранишь?
— Не люблю из холодильника. Резиной воняет. В погребе мороз от земли — спустишься, аж знобит! А вот водке и в холодильнике ничего не делается — никаких запахов не набирает.
Развернувшись к серванту, сдвинул стекло, захватил в ладонь две стопки, поставил перед собой. Наполнил.
— Давай. -
— Ты же на тракторе? 
— Одну можно. Другие выпьют чуть, сразу по морде видно, глаза стекленеют. А меня Валька нс замечает. Ну... А ты что? Нет? Все с того раза?
Его одноклассник наполнен силой: будто питался едой, сдобренной особыми стимуляторами роста. И в жестах, и в поступках его сознание правоты.
В комнату такой же уверенный и деловой втащил детский велосипед с толстыми колесами его сын. Бросил велосипед на пол и, не обращая ни на кого внимания, начал что-то в нем откручивать. Он в кедах, в куртке — крепкий, плотный, толстый синтетический хомячок.
Этот хомячок вскоре открутил и снял колесо.
Сергей заинтересовался — дорогую машину пацан курочит.
— Смотри, растеряет все, — насторожил Сергей.
— Пускай к технике привыкает.
— Сколько ему?
— Пятый. Мать его за такой ремонт гоняет. Я только успеваю ее руки перехватывать. Он это усек. При мне смелый. Ишь работает! Витька, цепь станешь надевать, скажи.
Витька заинтересовал Сергея. Характер! Полное пренебрежение к постороннему человеку, родительскому запрету — занят делом. Гайки раскрутил, колесо разобрал, пол грязными кедами извозил. Такой появится со своим делом — дружки только ахнут.
— Ты че, навсегда сюда? А с родителями как? Разругался? — спросил Юрка.
— Нет, все миром.
— А это дело, работа твоя, для мужика сейчас вроде не то.
Сергей развел руками, как бы сказав: дескать, что ж.
— Вон Костя Сергеев в прошлом году на „Ниве“ намолотил десять тысяч тонн. Так разработался, после своей уборки в другой район отправили. Орден получил и машину. А ты на баяне хоть с самого утра до заката без перерыва играй, по-моему, тебе никакой медали не привалит. Чудной ты, Серега. Да и у многих, сдается, темы не хватает. Посчитай, больше половины из нашего класса в город подались. Знаешь, с кем я виделся? Володькой Цветаевым. Помнишь, у доски все наши ответы дополнял. „Цветаев, дополни".. „Цветаев — наш отличник, наша гордость!“ Склоняли его на всех углах. Здорово, черт, учился. На олимпиадах всегда первые места брал. И сейчас еще его мать на школьных собраниях в президиум выбирают.
Встретился я с ним. Володька обрадовался. Домой повел. Квартира как вот эта одна комната, фанерой перегорожена. (Чужую снимает за пятьдесят рублей). В каком-то конструкторском бюро работает.
Пришли. Смотрю, собирается вроде встречу отметить. Покопался в сумочке в шифонере — затих. В холодильник сунулся: там половина бутылки кефира и рыба без головы в целлофановой обертке красной резиночкой перехвачена.
— Ты побудь пока, — засобирался на улицу.
— Да не харахорься ты, думаю. Ясно все. Я с тобой, — говорю. Че одному сидеть. Ты же в магазин, полагаю?
Пошли вместе. По длинному магазину пробежали: за витринами все как корова языком слизнула. Увидел он сыр „Сулгуни". Засиял — купил. Тяжелый какой-то, мокрый, полкругляша. В винном магазине берет „Агдам". Это, говорит, у нас „диффицит".
Я посмотрел на него, приобнял за плечи.
— Постой. Думаю, твои сто сорок — это треть моего оклада. Так что, Володя, смирись. Пошел, выбил две бутылки коньяка.
Посидели с ним. Никто нам не мешал. Одни были. Разговорились. Я смотрел на него и думал: ну что ты за свои сто сорок в институте лысеешь? У него, знаешь, залысины уже к макушке полезли. Дивуюсь на него и как-то чудно мне. Помнишь, в десятом он учился и к нему уж и подступиться было не просто: словами не шибко разбрасывался, вроде в деревне уж и нет таких, с кем ему хотелось бы говорить. А сейчас — слинял. Осенью с группой научных сотрудников в свой отпуск поедет в деревню шабашничать. Понял? Я сказал-: давай в нашу. Че-то обиделся. Институт кончил. А я думаю: а че кажилился? Ну давай! Да выпей ты...
Юрка сильно огорчился, что его не поддерживают.
— Че, все с того раза? Хрен с ней, а я выпью. Загорелось что-то. Я тоже этим делом не очень увлекаюсь. А че не ешь? Тоже, поди, интеллигентом стал? Серега, сколько же ты лет в деревне не был? Лет, наверно, шесть?
— Седьмой.
— А ты мало изменился. Нет, вот сейчас присмотрелся, вижу: глаза другие. Вроде как примериваешься. А Надька Лебедева как тебя встретила. У тебя вроде с ней что-то было? Ой, Серега, скрытный ты. Наверно из-за нее ты приехал. Но она сейчас нос задрала: мимо смотрит... Приходи вечерами телевизор смотреть. А то че ты там в хибарке один.

* * *

Тетка сказала Надьке Лебедевой: не я буду, если тебя на артистку не выучу. Я всю жизнь на сцене, хотя и без образования. Сколько родни у нас — одной уж образование дадим.
Тетка Надьки Лебедевой лет тридцать выступала в самодеятельности, исполняла русские народные песни.
Пела Варвара Лебедева в платье, а потом кто-то подсказал ей выходить на сцену в костюме: вышитой кофте, юбке с фартуком и в цветастом платке с большими кистями.
Репертуар у Варвары Лебедевой был руслановский. Варвара Лебедева знавала сценический успех.
Выступала она и с хором, и одна. Выходы ее оставляли в концертах напоследок.
Конферансье выходили, выжидали молча и, когда зал затихал, многозначительно форсируя голос, выкрикивали: исполнительница русских народных песен!., и зал всегда встречал Варвару Лебедеву аплодисментами.
Голос у нее сильный, Женщина она крупная с багровым мясистым лицом. А когда повязывалась алтасным платком из золотистой ткани, делалась величественной. Ну — Русланова!
Микрофон ей не был нужен. Держалась она на сцене свободно. Голос поднимал ее и подсказывал жесты. Как встанет на сцене, поведет рукой:
— И-я-я на горку шла...
или:
— М-а-а-менька, м-а-а-менька, что во поле пыльно?...
Так голос и раздаст стены.
Пела без жеманства, без игры. Это люди любили...
Активное пребывание в самодеятельности района Варвары Лебедевой целая песенная эпоха.
Сейчас она на пенсии. Сильно погрузневшая, Варвара Федоровна уже не поет. А характер у нее остался размашистым, властным.
Племянницу Надю она наставляет: у тебя голос и драматические данные. Ты впечатлительная. И личико у тебя баское. Только не теряй желание. Тебе только хотеть. И Надя хотела. Пела. И когда училась в деревне в восьмилетке, и когда училась в средней школе в районе и жила в интернате.
В десятом классе Надя была уже эффектной девочкой: длинная шейка, мягкие округлости рук, плеч. Что-то было уже в ней девчоночье-вальяжное. При виде ее вставал образ кувшинки, явленной из воды. Она была общительной и недоступной. Просыпающаяся в ней женщина вызывала робость, создавала дистанцию.
Надя Лебедева была активной участницей самодеятельности. Уже в десятом классе ее пение было замечено.
Еще Надя любила фотографироваться. Полюбила это дело она после одного случая.
Ее сильно увеличенное изображение выставили на витрине районной фотографии как образец художественного портрета. Большие блестящие глаза. Тень от ресниц, пухлые, четко очерченные губы.
Надя заказала десять таких фотографий на фотокартоне. Тайком сравнивала с открытками артисток — никакого сравнения. У тех лица были не очень. Она как-то сказала своей подруге Клавке Иванниковой: знаешь, у всех наших киноактрис лица невыразительные, не очень красивые лица. Странно, правда? А ведь они как бы представляют эталон красоты.
Потом Надя много раз фотографировалась у того мастера. Фотографировалась задумчивой — пальцы к губам со взглядом в себя в полоборота на плечо. И всегда хорошо выходила.
На ее выставленную фотографию ходили смотреть мальчишки двух средних школ поселка.
В семнадцать лет Надя знала, как смотрят мужчины вслед, когда проходишь мимо в туфельках на высоком.
На выпускном шептала подруге: „Клавка, не оглядывайся, пусть их...“
При районном доме культуры возник инструментальный ансамбль. Собрали ребят с завода, оставшегося в поселке после войны, с ремонтной базы, выпускников местной музыкальной школы. Районный отдел культуры все силы положил на создание этого ансамбля. То была пора ансамблевой эпидемии. Коллектив районный, а все как у людей: у музыкантов красивые костюмы — голубые куртки с белыми брюками. Яркие инструменты. Барабаны с красными перламутровыми блестками, гитары, выносные колонки, обтянутые ажурной тканью.
Районные музыканты быстро схватили эталонный ансамблевый стиль — при игре опускали к коленкам гитары, раскорячась, подрагивали коленками.
После окончания десятилетки в ансамбль пригласили петь Надю Лебедеву. Жить Надя стала у тетки в райцентре.
Матери тетка сказала: „Не перечь судьбе".
В деревнях ансамблю нравилось ослеплять залы блеском инструментов, праздником света и ожидания. И то сказать: сибирские деревни нс видели еще такого великолепия. Ошеломленно слушали громовую игру.
Надя выходила на сцену в коротком белом платье в лучах подсветок с микрофоном в руках.
Глаза деревенских девчат из зала широко открывались ей навстречу.
В отчетных документах отдела культуры райисполкома наличие ансамбля писалось в первых графах, отчеркивалось жирной птичкой. В докладах отмечался подъем культуры, широкое обслуживание тружеников села в районе.
Почти во всех деревнях Надю видели, Надю знали. Она, звезда местного масштаба, была у всех на устах. С умилением о ней говорили в районных руководящих кругах, с восторженным шепотом молодежь. В соперничестве с телевизионными дивами она выигрывала. Поет все то же и так же. Но телевизионные — бесплотны, а эта живая, юная, красивая, светлая в ярких огнях сцены.
На областном фестивале искусств инструментальный ансамбль и Надя представляли районную самодеятельность.
На фестивале пение Нади высоко оценено. Ей присуждается премия. Она выступает на заключительном концерте в зале областного театра. Концерт транслировался по телевидению. Представители районного отдела культуры с фестиваля искусств возвратились расхваленными.
А Надя, прямо держа головку и глядя не на собеседника, а куда-то вдаль, говорила: „Да, поеду учиться. В театральное. Во Владивосток".
— Почему во Владивосток?
— Там родственники живут. Мама говорит, у них квартира хорошая. В общежитиях трудно вокалом заниматься.
И Надя во Владивосток ездила. Сдавала экзамены в театральное училище. По конкурсу не прошла. Возвратилась. От ансамбля отказалась. Согласилась работать заведующей клубом в своей деревне.

* * *

Надя сидела за столом и прихода Сергея не заметила или показывала, что не заметила. В комнате, служившей и ее кабинетом и хранилищем гитар, домбры, барабанов, было прохладно — березки затеняли окно. Босоножки ее валялись под столом. Было видно, что измучены и ее ноги, и сама Надя. Она перелистывала старые планы работы в разбросанных на столах папках, бегло вчитывалась и отвергала. Когда все перебрала, уронила голову на ладонь и уставилась в окно. Понятно было по всему: так она намеревается сидеть всегда — ей не хотелось больше ничего искать, никого видеть.
Вошел Сашка. Решительно всмотрелся в Надино лицо, наклонился, собрал Надины босоножки, поставил аккуратно рядышком с ее ногами. Надя на такую заботу не прореагировала.
— Искала, — сказал Сашка. — Не нашла.
Помолчал и возмутился.
— Да не искать надо. Ну кто на все случаи тебе сценарии приготовил? Их же из самодеятельных сборников передирают. В городах на праздничных действах иногда такую бодягу разыгрывают: а тут... на пять минут спектакля. Да мы сейчас сами такой монтаж сварганим, у тебя все будут его переписывать! Главное, в легкие побольше набрать воздуха. Так... — Сашка напыжился как спортсмен перед прыжком. — Это уже хорошо. Это уже что-то. С лица сошла бледность. Теперь можно и улыбнуться.
Сашка старался рассмешить Надю.
— Правильно. Совсем хорошо! Можно и приступить к творчеству. Достань чистой бумаги. Ручку. Ручки не вижу! А это главный инструмент для поэта.
Надя нехотя достает из шкафа пачку бумаги. Саша пододвигает ее, разворачивает ладом перед заведующей клубом.
— Пиши. Сейчас будем создавать нетленку. Когда с ней познакомятся вышестоящие товарищи, тебя будут расхваливать на всех районных конференциях культработников и выбирать в президиум. И ты будешь делиться опытом идеологической работы в деревне, а библиотечные.работники пригласят свой актив на твои показательные уроки в базовом доме культуры. И так... я выстраиваю схему, сюжет, а эмоциями и пафосом сценарий начинять будешь ты. Выявляем цель. А цель такова...
Идеологический работник, то бишь заведующая клубом, должна поднять настроение хлебороба на уборке!!! В самый разгар страды, когда у хлебороба иссякают силы, искусству необходимо эти силы выработать и вдохнуть. А как?...
„Идет комбайн. Солнце палит. Пахнет горячим мазутом. Пыль. Ветром лицо у комбайнера обожжено. Глаза и нос забиты. Полова летит, кружится. Но комбайн идет!... И тут встречь ему красивая девушка в ярком наряде... и рядом с ней толпа — эстрадное шоу - мальчики и девочки в белоснежных рубашках и красных галстуках. Белоснежных обязательно! — категорично подчеркивает Сашка и указует пальцем на бумагу. — Пометь!... Девочки с караваем в руках преградили комбайну дорогу. Рядом с девочками баянист. Некуда комбайну деться. Удивился комбайн, встал. Хлебороб, ясно, догадывается — люди по его душу. Спускается. От вибрации покачивается. У него покруживается голова. Все внимание ему. Он смущен. В недоумении. Подходят к нему с хлебом-солью на вытянутых руках чистенькие ученицы: „Дорогой Иван Максимович! Или как там? Ну, соответственно. Голос должен быть у девочки душевным, звонким, будто его волнение перехватывает... :— Вам..., а лучше, если это будет дочка комбайнера. — Дорогой папа!... тебе этот хлеб-соль. Прими от благодарных односельчан. Спасибо тебе, папка, за ударный труд и этот хлеб! Тут надо уточнить, сколько Иван Максимович намолотил центнеров. Хлеб подносится. Баянист наяривает туш. И тут надо чуть подождать, чтобы Иван Максимович пришел в себя. Руки у него заняты хлебом. Чтобы снять замешательство, как бы непроизвольно, с милой непосредственностью, находится заведующая клубом, помогает комбайнеру отломить кусочек булки и... целует его. Целует обязательно! И тут, полный ответственности, вступает в действо мальчик. Понятно, зачем ему чистейшая рубашка? Потому как — праздник!
Баян подхватывает мелодию. Серега, какая в таких случаях мелодия надобна? чтоб чувство поднять? Да... Идет мелодия... И ты ручкой подаешь знак. Мальчик приподнятым голосом:
 
Целый день от зари до заката, 
По колхозному полю в пыли...
...как солдаты...


Сашка забегал по полу. Остановился. Наклонился над Надей. Адресовался он только к ней.
 
...как солдаты... Что-то тут не то?
По веленью души, не зарплаты...
Степные идут корабли...


Ясно? А что, куплет сделан! Нет, „не зарплаты" не пойдет.
 Под звучание хлебной кантаты...


А ну, что получилось?
Сашка берет из рук Нади листик.
 „Целый день от зари до заката, 
По колхозному полю в пыли, 
Под звучание хлебной кантаты, 
Степные идут корабли...


Нет, лучше:
 
Как в суровую битву солдаты, 
Степные идут корабли.
Здесь не нужен приказ и команда...“


Сашка подсунул Наде листок. Поощрил. Он снова вдохновился.
 „Ведь не ради похвал и наград, 
Из советского сплава атланты, 
У штурвала стоят.


Теперь надо про урожай. Ну... подбрасывайте рифму... Серега... Мне же трудно.
„Рожая... урожая... урожая... Ведь один рожаю...“

Надя падает лицом на лист, катается лбом по столу. Осилив себя, смотрит на Сашку, готовая записать каждое его движение, поражаясь невероятной его способностью наговаривать стихи, такие точные, такие нужные, его умением так свободно творить. В глазах у нее религиозный восторг от Сашкиного таланта. Все это легко прочитывается. Сергей, навалившись на баян, не глядел ни на Сашку, ни на Надю. Через него проходили все их чувства.
 „Пусть враги задохнутся от злобы, 
В предсказаниях сходят с ума. 
Но советские хлеборобы...


Нет. Че-то тут не добираю. Размер не тот.
 
Но великим трудом хлеборобы...
Вдохновенным трудом хлеборобы...
Но заполнят зерном хлеборобы... 
Государственные закрома.


Тут вступает третий пионер. Музыка не нужна — разрушит неожиданность. Так... Первый заканчивает словами:
 
Но заполнят зерном хлеборобы 
Государственные закрома...
Второй как бы его перебивает:
Чтобы родину прославить, 
Надо вам еще прибавить!!!
Дальше третий:
Наготове, в любую погоду,
С закаленною волей в груди...
На широкий простор погляди...
Нет, лучше так:
Наготове, в любую погоду,
Пусть поля заливают дожди,
Вместе с партией, вместе с народом, 
Коммунисты идут впереди!!!“


— Ты что, — встряла Надя. — Про партию-то зачем? Колхозники не все же коммунисты? А если на комбайне кто будет беспартийный?...
— Чокнутая. Без этого нельзя. Не пропустят. Идеологии надо побольше. А то сразу резанут: „Идеологически не выдержано". Вот отчудила! А поди еще комсомолка? Ты пиши, пиши... Чем больше про социализм, тем вернее. Они это любят. Сразу отметят. Ну дает!... Ты где живешь-то? Пиши... Мы образцовый сценарий творим. Его на мелованной бумаге отпечатают. А тебе премию дадут... С медалью на кофточке будешь ходить.
— Ой не могу!... Сашка, ты очумел...
— Государственную...
Сашка полез на рожон.
— То ты не знаешь, за какие произведения премии дают. Возьми толстые романы, наложи на них нашу „рыбу" и увидишь, что весь этот набор там есть. А концовка...
Сашка опять отстранился от трепа, переключился на творчество.
 
„...Пусть поля заливают дожди,
Вы всегда впереди...
Вы всегда впереди...
И рветесь вперед!
Славит партия вас, славит партия вас
И народ!


У мужиков слезу эти слова выжмут. Вот посмотришь. Только бы девочка это с большим чувством произнесла. Но этому надо ее научить. Подрепетировать; Это уж тебе, Надюха. Видела, как детишки на кремлевской сцене надрессированы? „Славит партия вас и народ! Все...“
Сашка сел на диван, откинулся на спинку, будто сбросил груз, обмяк. И залюбовался тишиной.
Сергей представил Сашку в институте среди студентов, его раскованность, и увиделась ему его жизнь там.
Сергей знал, что в городе, в котором учится Сашка, на ежегодных поэтических вечерах электротехнического института выступают писатели, ролики своих приветствий присылают известные поэты всего Союза. Институт в эти дни бурлит. Он наполнен интеллектуальной энергией. И в этой возбужденной духовной субстанции пребывает Сашка. Во всеобщей эйфории Сашка со всеми на равных. Он утверждается в своей исключительности.
Наполняется самоуверенностью. У него даже появляется зоб особого превосходства над другими как у голубя дутыша.
В деревне Сашка свою избранность показывает обособленностью от сверстников и стойкой привязанностью к оркестру, который организовал.
Как только он приезжал на летние каникулы, был все месяцы в деле. В это время из деревянного клуба в березах долетали громкие звуки электрогитары.
После окончания электротехнического Сашка будет хорошим радиоинженером. Энергичным хозяином.
Надя старательно по детски переписывала сотворенный сценарий и светилась. Она была во власти талантливого текста и под обаянием поэтического Сашкина дарования.
— А смотри... — Надя на чем-то споткнулась. — Тут что-то вроде лишнее...
 
„Но советские хлеборобы...
Но великим трудом хлеборобы...
Вдохновенным трудом хлеборобы...“


Сашка встрепенулся, вскочил с дивана, наклонился над Надей.
— Н-е-т... это проходные строчки, зачеркнутые. Ну... как у Пушкина в рукописи. Остается одна: „Но заполнят зерном хлеборобы...“ Поняла?... А здесь на полях легким росчерком пера я нарисовал бы профиль с локоном.
Надя убрала со лба отбившиеся пряди. Они падали на глаза. Сашка подставил под них ладонь, стал придерживать. Надя сдула их и не отстранилась. В промежутках поэтического вдохновения они привычно играли.
Сергей видел, как Сашка упивается произведенным впечатлением от надиктованного „сценария" и понимал, какое единение возникло между ним и Надей. Сергея они не замечали. Их наработанному обоюдному возбуждению он был не нужен. Они вместе — в радостном родстве.
Пока Сашка наговаривал „рыбу", пока Надя записывала, Сергей смотрел на Сашку и думал: „Притворяется он или такой есть?" „И искренне ли верит в серьезность выдуманного спектакля?"
— Когда мне текст дадите? — серьезно встрял в разговор Сергей. — Я над ним тоже должен поработать, на голоса разложить.
— Ну да... Надьк, ты это... Размножь, — поддакнул Сашка.
— Я в сценарии ремарку что-то пропустил: мне как, быть при бабочке? Это я найду. Галстук перекрою. Детские голоса хорошо ложатся на баян. А вот там, где слова подобраны высокие, где главная патетичность, я включу оркестр. Ты как, Сашк, на поле без усилителя своим оркестром напряжение главных слов вытянешь?
— Оркестром?
— Ну да...
Слово „оркестр" Сашку насторожило. Он стал всматриваться в лицо Сергея.
— Значит, из советского сплава атланты..., — сказал Сергей. — Это у нас все по-правде, что ли? — спросил Сергей как бы у всех троих.
Надя тоже почуяла что-то недоброе, повернулась к Сашке.
„Понятно. Эта им теперь только и дышит".
— Пошляки же мы. Два фарисея и фарисейка.
Заявление это прозвучало неожиданно. Сашка с Надей кажется подумали: „Свой же человек сидел рядом в комнате. Вместе все сотворяли и вот..." И Сашку как подбросило.
— Че ты все косоуришься, мудрец? Приехал тут... и выпендривается со своим баяном...
— Возникает... со старой телегой, — с готовностью продолжила Надя.
— Я смотрю на тебя сквозь зубы, сказала мне ты, — отметил Сергей, чем как бы закончил Надину реплику.
— Ну правда, — поддержал Сашка, — Че уж кривиться. Чем хвастаться. Баян твой. Неужели нс ясно... На старье ты сориентирован. Пряхи...
Сарафаны... Ф-о-л-ь-к-л-е-е-е-р! Народный ансамбль. Пузатые мужики в красных рубахах... топчутся вокруг девок. У мужиков пузы выпирают через пояски. Хлопают ладошками по ляжкам, а бабы взвизгивают:
 
Литятутки, литятутки, литятутки два гуся!
Литятутки, литятутки, литятутки песня вся!


Искусство народное! И телевидение все это на экраны прет. Люби эту „литятутку“ и все тут. Приехал... Надьк, как ты сказала... Точно... „телеги" реанимировать. Ну... е...
Сашка забормотал неразборчиво, зло матерок в себе задавил.
У Нади все на души ликует. Будто это она такие слова Сергею выдала.
— Конечно, конечно... Ну не любите вы баян — это я понял. Ну не современен я. Топчусь здесь возле вас. А вот ты на гитаре обалденно играешь. Правда же?... И современно!... Ну, видно же по тебе. Кто этого не понимает — дремучий. Необразованный просто. Ведь так, Надя? Я вчера слышал ваш разговор. „Рок. Хеви-металл. Пресли. Макаревич! Нет — это „Секс пистолз" Страмлера. А ты слышала наш городской рок-ансамбль?
— Ой, мне что-то эти ребята не нравятся. Злые. Зубами скрежещут.
— Это же эпатаж.
— Ну все равно — неприятные.
— У школьниц вокруг вас от благоговения дыхание останавливалось. „Знают! Сколько знают!". Правда же знаете? Только ведь, Саша, играть-то ты на гитаре не умеешь. А над баяном уже измываешься. И песен деревенских уже не любишь почему-то? Хотя ни одной из них не знаешь. Ну раскорячиваешься ты при гитаре... Деревенских девчонок в стадо сбил. Ты сильный какой-то. Гитару громкую схватил и оглушил всех долбежом. Деревенских ребят в армию теперь не возьмут — медицинская комиссия забракует. Ты у них слуховой аппарат разрушил.
Сергей сам удивился тому, что не боится все это высказывать Сашке с Надей. Легко как-то чувствовал себя после их обоюдного негодования. Главное — не было обиды.
— А меня сейчас вы взяли бы и убили за. то, что сказал, как мы изгадились... Вон и над комбайном поиздевались... Куплетики под него заготовили. И с ними к нему вылезем. А если он и правда расчувствуется и слезы у него на глазах выступят. При пыли-то... При ветре... Слова сочувствия при усталости дети скажут — расплачешься... И залезет он после нас в свою кабину и опять пойдет грохотать по валкам до темна... а мы... с хохотком — домой. Теперь сравним — какой он и каковы — мы. Н-е-с-о-п-о-с-т-а-в-и-м-о... Интересно живем, ребята — „Други игрищ и забав". Интересно... Не глумиться бы нам над людскими душами. Раздергаем себя и не соберем... Уж не обижайтесь... Я по доброму хотел... Ведь это я все сказал и про себя тоже.
Сергей ушел. Такой у него был вечер...
„А ведь это я для нее маячу здесь, задираюсь, завожусь".
„Но ты же все видел, — убеждает себя Сергей. — Не обманывай себя... Ну не нужен ты здесь, не нужен здесь... Не нужен"...

* * *

Утром Сергей слушал деревню.
По дороге проехал трактор. „Беларусь": шум его быстрый и легкий. Поднятая пыль прошла мимо окна — Сергей почувствовал ее сухой запах. Рассохшееся окно все запахи улицы пропускает.
Черемуха в палисаднике уже начала поспевать и вся в пыли. Притронешься к сизым крупным ягодам и под пальцами обнажится глянцевая чернота. *
За дорогой напротив у ивовой изгороди около водопроводной колонки кричат пацаны. Колонка — выставленная на метр из земли толстая труба. В ней тонкая, качающаяся труба с краном. Ребятишки, отвернув вентиль, пустили воду. Она хлещет по плоскому камню, вросшему в землю рядом.
Ребятишки дерутся за кран. И, перекрыв ладошкой тугой напор воды, веером окатывают друг друга. Струя разбрызгивается на животах и лицах. Слышны крики и шум сдавленной струи.
— Ох я вам сейчас наподдаю, — стращает из-под ворот соседка. — Лужи понаделали, к колонке не подойдешь.
— Ты только облей, только облей, — грозятся чинные девчонки, прокрадываясь мимо. — Ну, беззубый черт.
Вода из перевлажненной травы наполнила выбитые тракторами колеи. Большие гусята, уже во всем похожие на взрослых, длинноногие, приподнятые, но не набравшие еще важной тяжести, перелезали через грязевые валы, выдавленные колесами, блаженно вшагивали в воду.
Тракторист на „Беларуси", бойко подкативший к наполненной колее, рыча и дергаясь трактором, старался согнать гусей — они дороги не уступали: плавали от бережка к бережку, не видят и не слышат опасности. Тракторист вылез из кабины, подобранным хлыстом согнал гусей, бросив его им вслед, сел в кабину, проехал.
Сергей отошел от окна. В комнате было светло. Эта маленькая квадратная чужая комнатка казалась ему деревянной шкатулкой. С улицы окно обрамлено резными наличниками. Этот сельсоветский дом старой постройки. Наличники не крашены. Дерево на них так высохло, что стало ребристым и сизым, и казалось, что наличники сделаны из стемненного серебра, отчего отчетливой тенью красят их сквозные узоры чудной резьбы. И бревна с высыпавшими моховыми пазами так же выжжены и стары, окостеневше крепки и тоже с налетом тусклого серебра. Давно не закрепленные замазкой стекла расхлябались в старых изоржавевших гвоздиках, сместились и постукивают на ветру. И все окно в щелях. И это почему-то нравится Сергею.
С подоконника старая краска облупилась и опять видно: он из толстого дерева. И дерево это теплое, напитанное временем.
Пол из широких досок весь в щелях незабитых, провальных куда-то в подпол, в темноту. Из них, когда моешь пол, даже в знойные дни несет холодом. И эти щели, и холодок этот тоже по душе Сергею. И чувствует Сергей в этой щелястой деревянной шкатулке какую-то родную убогость, уют и свободу. Все щели ее, все приоткрывшиеся сквознякам пазы казались ему порами для дыхания. Через них чувствовалась деревня. Это была даже не комнатка, а собор незаглушаемых ничем звуков. Значит, он здесь для того, чтобы слышать? Чтобы видеть? И что-то кому-то про себя рассказывать. Значит, в этой комнате в его деревне без него будет пусто? И, может, в деревне его кто-то ждет? Кто ждет? Ну кто ждет? Деревню он себе навоображал, надумал, начувствовал.
Когда-то давно с дальней улицы из переулка вечерами, когда успокаивалась от работы деревня, слышалась гармонь. И был голос ее единственный, бережный, нежный. Он растворялся в уходящих сумерках деревенского края и не приходил в саму деревню, в круг ее, на бревна, на тачок. Деревня не могла почему-то заполучить этот разливной нежный звук. Растворялся он в деревне коротко, на мгновение, чтобы начаться в сердце, побыть в нем и стихнуть. Чья эта гармонь? — хотелось спросить всегда. — Да Сашки Миронова.
А на тачках на своей гармони играл Пашка Червов. Играл безотказно, охотно, долго. И гармонь его была как гармонь, но „советская", из городского магазина. Все было в ней как в других гармонях, но звуки ее воспроизводились не „золотыми голосами" и не „медными" даже, а будто сотворялись из алюминия, из олова, из какого-то „чужого" металла. В звуках ее не было родного голоса. Но была она бойкая, разудалая, наглая и всегда — дежурная. Под нее плясали. Пашка — девичий угодник. Заводила. Но после ночных гулянок у плетней, у черемух, в предрассветных уединениях дома в постели душа девчонок гармонь эту к себе не звала.
И приехал в деревню с трехрядкой Андрей Огородников. И такая была эта трехрядка! И такие были у него пальцы! Заглянет он в лицо и сразу узнает — плакать тебе хочется, в пляс вскочить или завыть. Все он знал про женщин и про деревню.
Недолго Андрей играл. Поболел чахоткой — умер. А чем лечиться-то было — после войны картошки не вдоволь. Вот и не представишь сейчас, как Андрей играл. Пальцы у него все выговаривали. Вспомнишь и — хорошо станет.
А играл еще Семен. „С фронта пришел израненный весь — бабки Ульяны сын. Гармошка у него была старая, разукрашенная, перламутровая. И голос у нее был баский. На гулянки Семен с ней не ходил — не любил. В компании когда играл. Тоже умер. А бабка Ульяна гармошку все бережет. Хорошая была гармошка. Ты сходи когда, посмотри. Она небось покажет".
Были гармошки в Озерках. Но Сергей их не слышал. Его тогда еще не было. Почему доносятся в заброшенную сельсоветскую комнату далекие голоса их? Словно гены его растворены в той сфере, в узнаваемой памятью округе. И что позвало его возвратиться сюда и быть здесь?...
И что за гармошка старая у бабки Ульяны? Интересно... Зайти и посмотреть. Хоть подержать... Какие голоса раньше в деревне слышались? „И пенья нет, но ясно слышу я неслышных песен пенье хоровое**.
Сходить к бабке Сергей решил в этот же вечер.

* * *

Изба у бабки Насоновой интересная. Все полы у ней на разных уровнях. Широкая ступенька крыльца (из старой двери) чуть приподнята над землей. По краям ее растет зелененький пырей, как бы обрамляет се.
Переступишь порог в сени — там пол высокий и плотный. Дверь в кладовку ниже пола. Чтобы войти в нее, надо соступать вниз. А пол в самой избе поднят над полом сенец. Он неровный — видно, матицы в каком-то месте просели и пол деформировался. А печка у двери на стойком возвышении. На полу избы тканые дорожки, каких в коверный век и век паласов ни у кого уже не было.
Входя в избу, Сергей сильно пригнулся — дверь низка. О притолоку можно головой долбануться. А кто же ей дверь и косяки красит? (Недавно покрашены, свежей половой краской). Сама бабка? Здорово жилье свое блюдет.
Сергей выпрямился у двери. Не знал: ботинки снимать или нет? У порога стояли глубокие резиновые (бабкины) галоши и резиновые сапоги. Сама она была в шерстяных носках и тапочках с синтетической окантовкой.
У бабки, почудилось Сергею, все какое-то несовременное: дерево, холст, ситчик. Почему ситчик? А — занавески на окошках ситцевые, вешалка под цветным ситчиком.
Сергею показалось, что он большой, неожиданный у двери с низкой притолокой.
— Вот смотрю и не узнаю, — сказала бабка Ульяна.
— А вы и не узнаете.
— Не узнаю, не узнаю...
— Корчуганов я.
— Павла и Натальи сын?
— Ну...
— Что в снегу-то подобрали?
- Ну...
— Вы же у город уехали. Ты проходи. Садись на сундучок.
Бабка поправила накидку на сундуке у стола.
— Зовут-то тебя как, я запамятовала. Че запамятовала — нс знала. Малой ты был, — отчиталась бабка. — А ты здесь зачем?
— Работать приехал. Жить здесь буду.
— А мать с отцом? Наталья-то как же? Что-то неладно получается. Ведь ты же сокрушил ее тогда. Они из-за тебя с места стронулись. Теперь в чужом краю живут, а ты здесь явился. А у городе как устроились?
— Дом купили. Не в самом центре. На окраине.
— Отец-то там кем?
— Как и здесь, на машине.
— Большой стал... — Бабка стояла близко. И, казалось, хотелось ей к Сергею притронуться.
— Ты не назвал себя.
Сергей сказал.
— Живешь-то у кого? У родне?
— В сельсоветском доме.
— Это где учитель живет? Он холодный дом. Выветрился весь. Они с ребенком мучаются. ,
— А вы как живете, бабушка?
— Живу. Мне одного теперь ждать надо.
— Покрашено у вас все. Кто же красит-то? Сами?
— Девчонки ко мне приходят. Школьницы. Увидели у меня краску: давайте покрасим. Старались. Платишки испачкали. Говорю: ой бегите скорее домой — мне с вами попадет от матерей. Жалеют меня...
— У вас никого больше нету?
— Одна. Старший Иван до войны в Красную Армию взят был. И у первых числах сгинул. Бумажка была. А младший Семен на море служил. Людей на пароходе у город Ленинград переправлял. Немецкие самолеты их разбомбили. Бонба прямо у пароход угодила. Он и сгорел. Людей много загубили. Семен-то выплыл. За бревно уцепился. Его к берегу прибило. Простудился у море. Его домой на побывку отпустили. Дома поболел, поболел... Жениться не успел. Никого нету...
— Бабушка Ульяна, а я знаете что?... Говорят, у вас гармошка хорошая была. Семенова. Куда она у вас делась?...
— А никуда. Берегу. Умру, тогда уж люди пусть как хотят. А самой ее лишиться — не могу. Семка на ней играл, а я своими руками...
— А посмотреть нельзя? Какая она была. Мне в руках ее подержать...
Бабка смешалась, как испугалась: больно большая неожиданность в просьбе предстала. Она замерла на лавке.
— Мне уж одной и не достать ее. Далеко в кладовке она. Коли сам поможешь... Да пыль там. А ты снарядный вон какой. В чистом.
— Обойдется.
— Посиди. Тебе не подступиться.
Она, поправив платок, вышла. Вернулась с мешком. Мешок завязан тряпицей. Он так пылен, будто на нем войлок слежался. Бабка развязала тряпицу, стала разворачивать мешок, сбивающийся хомутом на краях четырехугольного свертка.
— Давай, Сереж. Я уж одна с ней не справлюсь.
Сергей вынул из мешковины сверток. Бабка помогла ее развернуть. В старой ситцевой материи была гармонь. Небольшая, черная, блестящая. Только уголки бордового меха были охвачены тусклым металлом. Украшена она переливающимся узором — березой с нездешними цветами. Лады у нее из пуговиц на гвоздиках. Сергей взял ее на колени. И показалась она ему почему-то маленькой и тяжелой, переполненной незнакомым грузом. Баян тяжелее ее. Но он давит на колени общей, неживой массой — большой, громоздкий, значимый. А эта распределена на две руки уплотненным и емким весом: так и хочется дознаться, почувствовать что же там в ней такое есть, что она так льнет?
Гармонь Сергея заняла, и бабку он сразу забыл.
Он расстегнул ремешки меха, снял с тоненького гвоздика со шляпкой. Привычно нащупал завязями пальцев пуговицы и увидел глаза бабки. Она чего-то боялась.
Гармошка отозвалась. И Сергей не узнал привычных звуков. Наполнение их было незнакомое, нежное. Сердце остановилось. На коленях опять почувствовал живую, ясно ощутимую тяжесть. Что-то в нем уже жаждало услышанного звука, а он вдруг понял, что не знает, чем наполнить тишину в этой избе.
— А как гармошка к вашему сыну попала?
— От отца осталась.
— Хорошо дядя Семен играл?
— Для матери все сыново хорошо. Большой он был. В бескозырке ходил с буквами золотыми, лентами сзади.
Маленькая была бабка. С тоненькими ножками в шерстяных чулках. Все в ней устало: глаза, кожа лица, руки на кофте.
— А ты сыграй. Что заробел?
Пальцы поймали привычный аккорд. И задел чувства внереальный звук — нежность, еще не осознанная им доселе. Незнакомая певучесть первого звука поощрила его. Он пробежал пальцами по маленькой площади пуговиц и вдруг с силой, с куражем растянул мех, как ворот рубашки рванул и неуправляемо стал буйствовать, будто позволил себе разгул. И чувствовал обрадованно и пьяно, что голос этой маленькой гармошки бойкий, нежный, разливной. Р-а-з-л-и-в-н-о-й, — подумалось коротко. Поэтому, может, гармошка „Ливенка"?
Проиграл он „Подгорную" маланинскую — хороший у нее спотыкающийся размах. Переборы с улиц Василия Шукшина, братьев Заволокиных — озорные, драчливые.
Бабка сидела бесчувственно.
„Что я делаю? Деревню взбудоражу. Обрадовался! Совсем уж..."
— В городе, — говорит Сергей, — Заволокины, два брата, гармонистов из деревень собрали и праздник гармошек сделали. Народу было много.
Говорил Сергей, а сам понимал: интересная гармошка. Управляемая. Тяжеленькая. На малой площади такие возможности... Что жена ней Семен играл? Какие песни? Какие пляски? Что тогда деревня слышала?
Неожиданно остановился и отставил гармошку. И пошел к фотокарточкам на стенке, повешенным в общей рамке. А на самом видном месте увидел старую фотокарточку матроса. И вспомнил: такую же, эту же, только смытую дождями, видел в детстве на кладбище на деревянной пирамидке с железной звездой. Сергей залез тогда на земляной бугорок, заросший травой, смотрел на это лицо в бескозырке. А этот матрос глядел сейчас на него с бабкиной стены. Вон кто...
И увиделся он ему на деревенской улице высокий, в широких наглаженных брюках с блестящим якорем на медной бляхе, в тельняшке и в форменке с голубым откинутым воротником. „Он же в войну пришел? И жил на этих улицах после войны. Красивый. Необыкновенный. Один на всю военную Сибирь. И не видела доселе сибирская деревня такого парня. Была она голодная. Убита и оглушена похоронками и работой с утра до ночи. И черные поземки мели по черным сугробам. Собирались по горестным праздникам солдатки у столов с самогоном из свеклы, плясали и пели песни. Неостановимо росли и невестились девчонки и с обморочной надеждой открывались у них глаза навстречу вернувшемуся с фронта Семену. И не было для них в нищей деревне, не видевшей ни одного приличного костюма на мужчине, никого на свете красивее этого моряка. И был он рядом... И не на войне, а вот уже дома, почему-то умер. И только с фотокарточки смотрит на всех."
— А он, Сереж, знаешь какую песню играл? Всю, наверно, не вспомню. Слова там такие были: „Набок упала ограда... Я возвратился, я дома теперь, лучшива щастья не надо..."
А еще:
 
А волны и стонут и плачут, 
И бьются о борт корабля.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, 
Как морю не жить без меня.


Раз так спел про друзей. Я смотрю, а у него слезы. Что ты, говорю, сынок? А он сказал: мама, страшно в море. Да и здесь... а сам как заиграет:
 
Суди, люди, суди, бог,
Как же я любила.
По морозу босиком 
К милому ходила.


Это Руслановой песня. Ее он шибко любил. Прям весь загорался. Ты-то знаешь про валенки?
— Эту? — спросил Сергей растревоженно.
Бережно Сергей заиграл, стараясь вспомнить: „Что она пела-то? Какие слова? „По морозу босиком к милому ходила. Ва-а-ленки, ва-а-ленки“. Почему же она эти простые слова выкрикивала с таким смятением, как чибис. „Ва-а-ленки, ва-а-ленки...“
И тут Сергей тоже не выдержал, сорвал себя. Гармошка сначала захлестнулась, потом поправилась: ...Эх да не подшиты стареньки!...
— Что же вы, дети, — с ужасом причитает бабка, — делаете с матерями-то своими. Зачем жизнь-то себе такую творите? Матерей не жалеете? Родят вас. Кормят у груди. А вы что придумываете? Уходите. Вот и ты зачем приехал? А подумал, как мать там? Теперь я тебе что скажу... Вот ты пришел, а я не тебя — я Семена послушала. Он здесь был... Он тебя ко мне прислал... И я гармошку его тебе отдам. Больше она никому не нужна. Никого здесь на свете этом не дождется. Вот, Сережа. Мне и легко стало. Не будет она у меня больше на стенке висеть и маячить. Я теперь к нему на могилку приду и скажу: не тоскуй, сынок, ты еще живой. Я тебя здесь родила и здесь оставила... Ты, Сереж, че засобирался? — обеспокоилась она, когда Сергей снял с коленей гармошку и встал. — Нс уходи... будем чай пить.
— Почему нет? — нахально подоспела мысль, — на дурмачка и поужинаю.
Без стука, как домой, вошла Дарья Ярыгина в длинном платье и шерстяной кофте, не сходящейся на обширной груди. Она сбросила у порога глубокие калоши по домашнему: изба бабки Ульяны, значит, для нее привычная обжитая часть.
— ...Ты че, бабка, разгулялась? Праздник у тебя какой? Иван говорит — на Семеновой гармошке играют. Почудилось тебе, говорю. — На его. Я узнаю.
— Ну и что тебе? На его, так на его. Дура, говорит. Ничего не знаешь. А я чую, его. Нехорошо так сказал... Послал узнать.
Дарья нс проходила, не садилась: стоя отчитывалась.
— Вот смотрю, а у вас правда гулянка. Гармошка-то Сенькина у тебя и верно жива.
Бабка Ульяна ничего не ответила. Простодушное излияние принимала со спокойствием. Несуетно расставляла чашки, сахар в стеклянной вазочке на длинной ножке. Дарью она будто не слушала. И непонятно было Сергею, с кем тетка Дарья заговаривала: с бабкой или с ним. Бабка не отвечала, а Дарья нс обижалась: значит, это привычно было.
— Проходи, садись с нами.
— Что у тебя сеть-то. Винца, поди, не подашь.
— Тебе подай... Потом оваживаться беги.
— То так... Теперь нам только языком болоболить.
— Иван-то как?
— Лежит. По правде и не он надоумил — сама я. Он как услышал гармошку, дверь-то открыта, растревожился: кто, да кто? И мне как-то не по себе... Ну играют и играют. Мало ли, говорю... Молодежь в деревне отдыхает. Сашка в клубе репетирует. Може Надька... Рассерчал... И то... целыми днями и один. Че-нибудь да надумаешь. Мерещится тебе, говорю... А сама услышала и пошла. И заделья никакого придумывать не стала. Сереж, матерь-то с отцом думают вернуться? Вот взяли и сорвались, уехали от родины. Молодые... продали дом и... завей горе веревочкой. Ты в свой дом-то не заходишь? Немка-то, хозяйка-то, все по-своему там переделала. Полати убрала. Просторно у нее стало. Теперь вот мимо своего дома ходишь.
— Ты бы помолчала... И говоришь, и говоришь... Парнишка домой засобирался.
Дарья Ярыгина поговорила еще, посидела на скамейке — ушла.
— Иван-то, — сообщила бабка, — четвертый год неподвижно лежит. Ноги у него отнялись. Намучился. Он ведь сильно здоровый был Иван. А с фронта пришел изранетый. Все хромал. А люди ему не верили: притворяется, дескать. А Семен к нему ходил когда с гармошкой. Выпивали. Разговаривали. Вот он гармошку-то и узнал. Горе... Если бы ты, Сережа, к нему зашел. Ох бы утешил... Никто к нему не ходит.
Гармошку Сергею бабка Ульяна отдала. Когда отдавала, сказала: Сереж, ты сходи к деду Ивану, проведай.
Взял гармошку Сергей легко. Подумал: отказываться — вроде бестактно — как добро обидеть.

* * *

Идиллически начувствовал Сергей деревню. Песенный образ ее жил в памяти. Светлое ее видение всегда манило и привело на улицу к дому и... исчезло, оставив одного посреди дороги.
Приехал он домой, а деревня приняла его равнодушно — будто не узнавала. Бегло приглядывалась: „Чудной какой-то парнишка Корчуганов. Ходит, мается. Ничего не делает".

* * *

А он реальную ее жизнь знал и перебирал в воображении. И проходили перед ним по ночам, как видовые кадры кино, как цветная панорама, бытовые подробности, которые он нс только обозревал, но проговаривал — так они были близки ему.

В четыре часа утра открытая машина у правления ждет доярок. Она возит их в поле на дойку три раза в день. За деревней у Черного озера механическая дойка. Из озера по трубам в длинные колоды накачивается вода. К ним стадо пригоняется на водопой. У доильных аппаратов выбита трава, размешана грязь, не просыхает земля. Коровы проходят к станкам по разжиженному месиву, раздвигая его выменем. Доярки в резиновых сапогах пролазят к коровам по жиже. Они нс ругаются — привыкли. „А... не нажалуешься. Только себе душу вымотаешь".
Утром доярки вялые, невыспавшиеся. Садятся на поперечные лавки в машине. Знобкий воздух окатывает лицо. Если моросит дождь, натягивают полиэтиленовую накидку на головы, сидят сгрудившись, взблескивая тусклыми складками. Разговаривать лень — все знают друг о друге. С вечерней дойки возвращаются поздно. Ребятишек надо в избу загнать. Отмыть. А то и так обойдутся. Меньший с грязными ногами уснул. Еду наготовить. Всех накормить. И мужа тоже. И спать...

Трактористы... Соклассник Юрка Карелин. Весь световой день в кабине „Кировца". Домой идет хотя и поздно, но еще не в сумерках. Руки отяжелели: к папироске их поднимать сил не хватает. Ноги о каждый засохший на дороге комок запинаются. А работал, вроде и не тяжело было. Глаза сухие — веки горят. Губы в клейкой кайме, а на зубах шлачная крупа. И дышится стойкой пылью, хотя на улице пыли нет.
Скидывает Юрка сапоги, спецовку. Жена Валька варит ужин на печке на улице. Юрка умывается под рукомойником в углу, набрызгивая на пол. Вытирается. Стал расчесываться — волосы, пуховые от ветреной пыли, расческа не берет.
Валентина только с работы пришла: по дому тысяча дел. И их на завтра не оставишь: каждый день сегодняшний.
Пацан еще не спит. Юрка ужинает. Ложка тяжелая, тянет как сам „Кировец". Но за столом уже расслабился. Вода освежила. Неспешка успокоила. Встал, пошел глянуть, что парень в другой комнате делает: что-то притих и с работы не встретил. Глянул — на полу лежит. Книжку, что ли, листает? А до этого не любил... Ладно — все по уму. Что теперь Юрке делать? В кино собраться? Это же надо переодеваться. Доставать костюм, туфли.
Подчебрениться. Может, концерт какой приехал? А зачем переодеваться? А зачем идти в кино? На какой концерт? Кино в клубе — старье. Концерт? — певичка безголосая толстая, узким платьем обтянутая: живот тугой подушкой выпирает, будет микрофонную головку ртом захватывать. А дома в майке сиди — прохлаждайся. Диван со спинкой. Телевизор цветной напротив большим экраном маячит. Руку протяни, щелкни выключателем... И вот оно — кино. Новое. И Алла Пугачева, и Толкунова, и Вески полураздетая задницей к тебе повернется и ей туда, сюда... Совсем без трусиков что ли? Сплошные цепочки с пояса свисают. Ну, сила! Валька, смотри, у Вески на п... подвески.
— И правда, — соглашается Валька. — Ох и бессовестная.
Или парни в стеклянных штанах... Огни мигают, слепят и белый дым по сцене плывет и девицы голые в этом дыме ногами отмахиваются. Сиди и смотри. Посмотрел пятнадцать минут, надоело — возьми и выключи. Щелкни и иди спать.
Сколько уж Юрка свой „парадный11костюм не надевал. Хороший. Валька купила. Двести с чем-то отдала. Это второй. Псрвый-то всего раз примерил. А выходить в нем — не выходил. А куда? В клубе пацанки восьмиклассницы танцуют. Их не видел? По телевизору хоть „Клуб кинопутешественников1' покажут. Сенкевич про папуасов или Хейердала расскажет. Или можно посмотреть „Следствие знатоков". Майор Томин очередную шарагу прищучит. Его бы к нам. Нашего бы снабженца тряхнуть, когда он запчасти выбивает. Вечер...

...Скотники. Михаил Тришин... Долго жил в городе. Жену там оставил. И детей бросил. Вернулся — женился на вдове. Муж у нее от алкоголя сгорел. Машина новая „Жигули" — в гараже стоит. Вдова на ней ездить не умеет. И Михаил ездить не умеет.
Дома у Михаила в плетеной загороди сто пятьдесят своих кур и семьдесят уток. После колхозных телят надо еще и свою живность кормить: воды им наносить, комбикорм насыпать. Выпить у Михаила есть на что: из-за плеча не выглядывает. Он и не „просыхает". И ковров у него в доме было много — на всех стенках висели. Сейчас их и паласы синтетические с пола сняли, рулонами свернули, поставили за шифоньером. Жена его сказала: от них у нее аллергия. И от громкого телевизора у нее аллергия тоже. В общем, все ценное с глаз убрали. Может, тому какая другая причина есть.

Колхозные специалисты...
Главный инженер. Агроном. Зоотехник и... другие — десять человек обозначены в конторе табличками на дверях кабинетов. Это некая каста. Новый экстракт деревни. Поведенческое их бытие определяется тем, что они вершат. Амбиции их подготовлены городом, институтами, техникумами. Старые специалисты, понуждаемые опытом, с деревенским людом запанибрата. Молодые все деревенское отторгают. Ими набран за годы учебы в институте внешний эпатаж города.
И они теперь носители духовных истин жизни. Свою культуру они набрали не за книгами в университетских библиотеках, не на галерках театров, а в пьяном общежитском балдеже, где рядом с конспектами, выклянченными у девчонок, липкие бутылки агдама. Гремел и подпрыгивал в углу комнаты магнитофон. И стояла неделями немытая посуда. И рвало от суррогатных смешений! в раковины, к которым утром было не подступиться.
Надираясь, навалявшись в пьяни, растрачивая вместе со стипендией родительские переводы, вобрав студенческую фанаберию, кураж, лоск, лексику, но не вобрав культуру, они в деревню несут образ, некую маску высокой особости, подвергая издевке все деревенское, как бы чуждое им. Кое-как справляют свои обязанности, принимая немалые оклады и узаконенные привилегии. Живут в своей деревне, изолируясь от людей и коснея в амбициях. Жизнь свою оценивают с демонстративным небрежением:,,А... живем здесь, в дерьме возимся".
Однако так на самом деле не думают. На машинах своих по округе шастают, жизнь свою творят. Вся другая жизнь — не их жизнь. Новые деревенские интеллигенты зоотехник Гриша Пырков и ветеринар Петя Лыткин не обременены гражданским подвижничеством. Живут в деревне энергично, взахлеб. Нет, Гриша Пырков, точно, подвижник: движется на своей машине за вениками, калиной, грибами. Весь в деле. Весь в блаженстве. Перед людьми ему даже машину притормаживать не хочется: пешеходы на деревенской улице — помеха: „Мельтешат перед колесами. Разбросал бы всех". В двери в Грише Пыркову и Пете Лыткину не постучишься...

* * *

Сергей никак не мог объяснить себе, кто он такой. Ну откуда взялся? Что за память беспокоит его? Это будто зовы какой-то чужой неуправляемой энергии. Наверное, далекие прародители его, при виде знакомой округи, являются ему безгласной силой, не открывающейся другим, не дожили там далеко, не долюбили, не дотосковали, не доудивлялись и... открылись в нем. Зрительный мир их, никогда не воссоздающийся, преображается в желанные звуковые галлюцинации. Неумолимым звучанием они говорят с ним и просят у него ответа. Эта радостная память их длится мгновения. И он ищет встречи с ней.
О существовании такого чувства никто не предполагает и никто не верит. НЕЧТО... Но ведь оно рядом, это НЕЧТО. „Я не могу от него оторваться. Сильнее этого ничего не бывает. Оно беспокойно. Требует выхода. А если честнее обозначить его — оно агрессивно, требует не единственного, а широкого захвата: если его знаешь — показывай, делись им, заражай его всесильным светом. Оно не только твое — оно всеобщее".
Недавно Сергей пошел за деревню на Черное озеро в угол. Там оно, за ивами, раздавалось и уходило в камышовую неподступную пойму. Деревенские ребятишки так и не знают, где оно заканчивается, это длинное озеро.
Он спустился вниз к чапыжнику, обрамившему берега, по тропинке пробрался к воде. Помнил: там старик Самошин всегда прятал свою лодку. Лодка была на месте, прихваченная цепью и замком к колу. Сергей нашел весло, подсунутое под сухую резинку в кочкарнике. Раскачал и вынул крепь с тяжелой цепью и вместе с колом забросил в лодку. Взял лодку за нос, вытолкнул в воду и запрыгнул. Когда оттолкнулся веслом, сел на сиденье, лодка поколыхалась и успокоилась. И сразу охватила тихая прохлада, исходящая от воды. Сергей не трогал гладь веслом, сидел неподвижно, а лодка медленно, еще от первого толчка, двигалась мимо разлапистых листьев, кувшинок и длинных, как лианы, корней, уходящих в глубину. А на воде разлилось солнце. У другого берега лежала на воде тень от подступившей стеной согорной чащобы. Сергей неспешно плыл у этой стены. Мимо продвигались тростник, высокие и тоненькие березки, штрихующие спутанную темноту ракитника. Казалось, неподвижно стоит белый гребешок согорных березок. Все здесь нетронуто — недоступен этот берег человеку. Начавшая созревать черемуха, осыпная, свисала с вознесшейся кроны. В глубине, теневом холодке, разваливая плети, под резными листьями, не таясь, нахально открывалась крупная смородина. А вот и... калина. Сергей даже замер от узнавания. Какой рясный и тяжелый куст! На ветвях, под вялыми листьями, провисали сдвоенные гроздья. Розетки. Такие красные. Такие тяжелые. Как они хрупко обламываются. Как сломленные, на сдвоенных рогатках с сухим отросточком по середине, они увесисто падают в мешок! „Мешок набивался, полнел. По бокам его выпирали упругие комельки. Он вываливал на подстилку на полу эту наломанную калину. Мать садилась рядом, молодая, с добрым светом в руках. Расхваливала калину, радовалась, любовалась. Вместе они очищали листья с веточек, складывали гроздь к грозди в пучки,связывали веревочками"...
Проплыл куст калины. Подступила стена зеленого камыша и опрокинулось его отражение в неподвижной глубине. Сергей опустил в воду руку.
Встречная ее плоть отдавала назад ладонь. Он будто стеклянный пласт раздвигал. Пересек дорогу сплошной островок ряски. Лодка, не чувствуя ее податливой пеленки, прошла тихо. И опять Сергей приостановился, не стал подталкивать лодку движением весла. Сидел. И чего-то не хватало ему. Хотелось разговаривать. Нет... не разговаривать — молчать не хотелось. „Ничего вы не понимаете, что я хочу сказать. Вода какая чистая"... И все? „Все"... „И еще... вон калина висит. И солнце на ней. Потрогай ладонью кисти. Какие грузные зонтики. Красные Холодные"...
— Серега, ты это... волну не гони, — скажут. — Чекнулся, что ли? Это ты Надьке мозги пудри. А то начинает: тема... мелодия... Кончай... Вот рыбки бы наловить на этой глубине или у деда Самошина в байдонках пошарить на шербу. Попробуем, а... Серега?
Был он на Черном озере...

И пошел на луга к Мне, где в детстве купался.
И увидел...
От самого спуска в пойму через нижние луга высился высокий глинистый вал. Разрезал он пойменную даль, каждый год зеленеющую после ухода речного разлива. Виделась раньше узкая конная дорога, убегавшая за кустарники и появлявшаяся на поворотах. А по сторонам ее поднимался сплошным ворсом пырей, вязиль. Розовыми головками цвел клевер и нехотя под солнечным маревом покачивался белоголовник. А в сенокос по растянувшимся вдоль Ини лугам поднимались стога и видны были их сбитые шлемы за кустами черемухи и крушины. И весь этот травяной ковер развалил огромный шрам. Вдоль земляного гребня лежали металлические трубы: водопровод для полива полей подключали к Ине.
А только что на Черном озере он видел накренившуюся насосную будочку. У подножия ее — цементную площадку, сползшую в береговой ир в глубину озера. Засосало в илистый берег огромный электромотор. Валялись гофрированные, как хоботы внеземных животных, из прессованной материи, толстые, пересохшие трубы.
Старый водопровод был брошен.
Вся некогда сооруженная поливная система расползлась, изоржавела, пересохла.
Ни трубы, ни мотор, ни шланги — ничто не убралось.
Брошено.
На лугах поливное устройство в удесятеренном масштабе сооружалось заново.
Недавно проезжал он с Юркой Карелиным через деревню Лебеди. Помнил: раньше в Лебеди нужно было въезжать через низкий деревянный мост. Шумно пробивалась в проран Иня. С моста в деревню дорога поднималась в гору. На возвышении по левую руку в ельнике стояла деревянная школа с окнами в резных окладах — бывшая церковь. Церковь не перестроенная, только купол, башенки и кресты сняты. Проедешь мимо и почувствуешь, словно нечто затаившееся мимо тебя проследовало.
Теперь там, где под сваями бурлила вода, Иню спрямили, пробили новое русло. Возвели новый бетонный мост — старый остался под ним. И старое русло Ини обозначилось узеньким ручьем и галечным плоским островком. Гору на подъеме выровняли бульдозерами, раздали и ее не стало. Школу на возвышении сломали. Ельник срубили. И на месте бывшей церкви только остатки заброшенной трухи и полынный бурьян. Шоссейный прогал ворвался в старую улицу, берегами подступил к изгородям, и они стояли у осыпающихся кромок. Шоссе в Лебеди не поднималось — оно деревню раздвигало, сразу брало.
А на улице Лебедей в самом центре на пустырях по обочине лежали старые бочки, остовы тракторных косилок, изогнутые фляги, изоржавевшие ванны, ночные горшки, детский велосипед, перевернутая вверх осью ручная тележка и сохли остовы берез с сухими, торчащими сучьями. Их белые кости пробивались сквозь бурьян. Стоял средь пустоши похилившийся бесхозный сруб. И будто оставленные за ненадобностью маячили поодаль домов в сухом выветренном навозе длинные скотные дворы с упавшими воротами и провисшими жердями. С дворов давними ветрами сорваны листы шифера и зияли на крышах черные бреши. И такие же дворы на отшибе за деревней стояли ' и в другой деревне — Кукане, которую проехали мимо. И словно жили в этих деревнях люди временной жизнью. Без хозяина. Без догляда. Без дыхания. Без энергии. А Лебеди — центр. Сельсовет. Не „Новая деревня" — уже исчезнувшая. Живет деревня „Лебеди" без внутреннего наполнения. А контора работает. Трактора гудят. Специалисты функционируют. А по жизни — ветер прошел. Порядок разметал. Все раскидал в ней и никому ничего собирать не хочется. Деревня обезволена. Порядок жизни разрушился. И нет над ней „СВЕТА". Он опал, сник. И не увидит ночное небо зарницу энергии над нею. „СВЕТ" погас... И в Сергее сокрытое блаженство детства отходило. ..
А какая же прекрасная в березовых лесах неоглядная даль...
— А грибов здесь сколько, — мечтательно изрек Юрка. — Поедем с нами осенью... 

Сергей остановился у раскрытой двери: входить было некуда — невестка Ярыгиных мыла пол. На коленках глубоко подлезала под кровать, на которой лежал Иван Ярыгин. Увидела Сергея, одернула платье на бедрах, снова выжатой тряпкой в глубине доски протерла. Закончила, взяла таз, вышла из избы. Она недовольная вроде была, сердитая. И неизвестно на кого: на свекра или на Сергея.
От вымытого пола или от рукомойника в углу у двери несло гнилостной сыростью.
Иван Ярыгин лежал на кровати под байковым одеялом на сдавленной „подушке. Большой. Не побритый.
— Здравствуйте, дядя Иван, — сказал громко Сергей, силясь увидеть, спит он или нет.
— Здравствуй, здравствуй, — сказал дядя Иван в потолок. — Ты, что ли, Сережа? А Генки-то нет. На работе.
— А я к вам.
— Садись где-нибудь. Вон на лавке. Отодвинь, если что там лежит.
— Как здоровье, дядя Иван?
— Лежу.
— Что-то никого нет?
— Один.
— Скучно так.
— Что делать. Это уж навсегда.
— Может, еще нет. Еще встанете. Врачи сейчас ого. Елизаров в Кургане. Ноги у Брумеля по косточкам собрал. Тот после этого еще два метра в высоту брал.
— Я с врачами много разговаривал. Сказали — отбегал.
— Может, не те попались. Может, другим кому написать?
— Ты, Сережа, жалостливый. Елизаровых придумываешь. Не мучайся. Я уже знаю — Елизаровых для Меня нету. У меня — все. Так на меня и смотри. Легче будет.
И правда, Сергею с дядей Иваном легко было. Почувствовал это Сергей и подумал: а дядя Иван еще и не старик, хотя уже и лет много. Еще здоровый. Грузный. Даже усов нет.
— И что, никакую операцию, что ли, сделать нельзя?
— Говорят, можно. Но — нельзя. Не берутся. Осколок у меня там большой. Заклинил. Его трогать опасно. С войны это. Сначала мешал, мешал... И вот — взял свое... А мне ведь, Сережа, люди не верят. Дескать — притворяюсь. Да и то — как поверишь. Я здоровый был... А это, чтобы от работы отлынивать, ногу волочу. И в колхозе говорили, и в деревне... лукавит, мол. Плохо когда не верят. А я тебе покажу... Вон на божничке. Достань. Подставь табуретку. Трубочка завернутая в газету за иконой. Нашел? Разверни. Что они у тебя вырываются? Много у меня их, снимков. Из госпиталя. Из больниц. И когда к операции готовили. Ты на окно наведи. Видишь? Белый такой. Квадратный. Осколок. В бедре. Он между головкой и шейкой какой-то, говорят. Не доберешься до него. Долбить надо... а все разрушишь. Не берутся... А он и так доконал... Всем людям про него не скажешь. Да они, Сереж, и не хотят слушать.
Дядя Иван замолк, не выказывая ни досады, ни обиды. Он глядел перед собой и говорил... не другим — себе. А другим что скажешь? С собой на тысячу рядов все переговорено.
— Услышал твою гармошку, показалось — Семен играет. Он ко мне приходил. Знаешь что?...
Тяжесть какая-то в дяде Иване ворохнулась. Он ремень, подоткнутый у края кровати, нашел, подтянувшись, пошевелил свое тело, переложил на бок.
— Открой-ка сундук. Там в углу справа у стенки бутылка должна быть. Нашел?
Сергей наткнулся рукой на стеклянную посудину с тряпицей, туго выпиравшей из горлышка. Бутылка наполнена на треть.
— Спирт это у меня. Для растирания. Что ему зря стоять. Разведи водой. Налей столь же. На пополам.
Спирт сначала замутнился, побелел. Потом осветлился.
— А ты не будешь? Я понимаю... Плохо и у тебя получилось. Ладно, раз так. Не компания ты мне, значит. Плесни еще, что себя зря дразнить. Семен моложе меня был. Я знаю, бабка гармошку его тебе отдала. Правильно. Больше некому. Людей вокруг нету, хотя их много. Ты не спешишь никуда? Я про себя расскажу. Про свою жизнь. Сейчас много пишут про нашу жизнь. По радио говорят. Все правильно. А я себя возьму и... — все не так. А что не так?.. Работал в колхозе. Я здоровый был молодой. Курсы трактористов закончил. Поставили меня бригадиром тракторной бригады. А трактора у нас были не колхозные — МТСовские. Не как сейчас. Вагончики наши бригадные в березовых колках стояли. Там мы дневали и ночевали. Безвылазно. Трактор встал —с бригадира спрос. Дожди пошли — бригадир виноват. Слякоть. Ночь. Запустили мы колхозный ХТЗ в пахоту в ночь. А фар на нем не было — лампочки перегорели. Нехватка во всем была. А трактору задание. План. Уполномоченный за спиной. Ну я с этим трактористом сам в поле вышел. Намотал на палку паклю, обмакнул в мазут, зажег, хожу впереди трактора с этим факелом — свечу. Посветил до полночи, привязал на радиатор, пустил одного, а сам сел в борозду. Думаю, пока круг сделает — отдохну. И уснул... А он обернулся, меня в темноте и нс заметил. И вмял в землю колесом. Увезли ночью в больницу. Утром пошумели в деревне: задавили бригадира... Задавили! С той поры нога у меня хоть и срослась, но немела. Что молодому? Ожил. По многу трудодней трактористам начисляли. Зайдешь в контору, там на стенке большая ведомость висела. В ней написано — кто сколько заработал по месяцам. В конце года посмотришь, у кого триста трудодней набирается, а у меня — больше тысячи. Год кончился... а на трудодни... шиш:.. Ни хрена, Сережа... Ни пригоршни... План государству сдали... Семена засыпали... На фураж оставили... а урожай — шесть центнеров с гектара. Колхозникам — ничего... Еще колхозу должны. Оказывается, я с семьей лишнего на сенокосе „заел“. С чего долг набрался? Сам метал. Жена на волокуши накладывала. Шурка на конных граблях греб. Генка — копны возил. А в сенокос в колхозе мед качали. Чтобы колхозников на сеноуборке подбодрить, вот мед-то по сто грамм на человека и давали. Прямо на лугах. А мед колхозу в копейку обошелся. А нам на трудодень ни копейки нс пришлось. Вот и... вы, товарищ Ярыгин, должны колхозу... вот столько-то рублей. Этот долг в колхоз и внесите в конце года. Навязывает Дарья в огороде морковь, брюкву, мак, пучками перевязывает и на базар в Промышленную... С колхозом рассчитаться... Это как же так, думаю я сейчас... год отработал и не получил ничего? Это же хуже, чем у рабов? Рабов-то кормили. А нас?.. На государство работали. Бесплатно... Это как так получилось? Бесплатно!.. Не нравится? Уходи... А нет!.. Не уйдешь!.. Паспорта не было. Вот что чудно, сынок. Вспоминаю я себя... Почему обиды на эго не было? Считал — так надо. Как при затмении жил. Передовик. Стахановец. Партейный. На сельскохозяйственную выставку в Москву ездил. Счастливый. Почему затмение-то такое было, это я сейчас не' пойму. А потому, думаю, что еще вот что было. Закончили мы уборочную. Урожай большой собрали. На трудодень по восемь килограммов пшеницы выдали. Наполнил я закром в кладовой. Засыпал весь пол пшеницей в избе. А мне на подводе еще привезли и прямо во дворе ворохом десять центнеров ссыпали... И повезли мы хлеб в государство. Сами. А деньги хлебные нам отоварили. И накупили мы велосипеды, швейные машинки, пальто, костюмы. И был колхозный праздник. Столы в школе накрывали. Лапшу с мясом и картошку тушеную для всей деревни ставили. Хлеб лучшим пекаркам испечь заказывали. А какой хлеб они выпекли! Буханки в обхват. Духовитые. Высокие — ножом не нарежешь — сдавливаются. Дали премии трактористам, премии дояркам. Праздник! На стене колхозница со снопом в красном платке. Зубы у нее белые. Портрет Сталина. Трибуну среди улицы сколотили. С флагами вокруг деревни ходили. На конторе звезда, обтянутая красным шелком. Радио на всю деревню песни поет. А на, колхозном дворе соревнования: кто сильнее. Гири двухпудовые поднимали. Никто со мной тягаться не мог. Сильный я был, форсил. На турнике солнце крутил. Я был молодой, Сережа: весь в радости, как в беспамятстве. Энтузиаст. А кругом праздник — мужики и бабы нарядные...
Сергей слушал деда Ивана и представлял его молодым и молодым то давнее время. И двухпудовые гири вспомнил — они лежали вросшие в землю у старой кузни.
— И я верил... А чему верил?..
И тут произошла подмена.
Лицо того молодого парня на глазах Сергея на чало, стягиваться, отвердевать, набирать тяжелые старческие складки и покрылось пестрой щетиной. Лицо это как-то сразу набрякло неприязнью и злобой. Это было уже стариковское лицо, тяжелое и еще крепкое, принявшее, как железо, накал взрыва. Злая энергия корежила его. Было видно: напряжение, мучившее его, было тяжелее боли. Сергею казалось, что о нем забыли или щадили. Или чувствовали слабой, сдерживаемой памятью. Но внутренняя боль неуправляема. Она могла сорваться и в беспамятстве, сокрушить сидящего рядом. Но силы деду Ивану хватило, чтобы сдержаться, отмякнуть. Он придержал себя, посадил, подтянув ремнем.
— Подай...
Не уточнил, что подать. И так было ясно. Сергей вынул тряпичную пробку. Старик все вылил в кружку.
— Уж потом... Война... Все повязки с глаз сорвала... Пригнали нас, сибиряков, под город Белый. Целый корпус. Дивизии наши формировались в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове. Было это зимой. В декабре. В сорок втором. А до нас Калининский фронт пошел в наступление и прорвал линию обороны. Прорвал. А Западный фронт навстречу ему шел. Немцы ударили и отсекли наши танки и весь механизированный корпус остался в окружении. На его выручку бросили сибирское пополнение... Ночь. Метель. А у нас одни винтовки. Мы пошли через лощину, а немцы были далеко на возвышении. И была снежная пурга. И был огонь в лицо. Ох... не приведи... Не приведи господь... Что это было... Не было там войны, Сережа... Там на горе, в метели перед лицом плавился огонь. Вот как экран и перед тобой и всюду. И в этом сплошном белом огне, как фары в зрачках лопались взрывы. Огонь и метель забивали глаза и ледянили лицо. Не лица — маски. Мы были страшные, Сережа. Немцы били в упор из орудий, автоматов, ракетниц и тоже орали. Они били — мы шли. Это было как наваждение. Ужас. Им тоже было страшно. Потому, что нам страшно, а мы идем. Да... И... орем. И... они орут и не понимают, что происходит. Такого с людьми не может быть... И... мы этой ночью прорвали их оборону...
Дед утишил дыхание, перемогся. И уже рассудительнее продолжил:
— Командование вывело механизированный корпус из окружения, отвело его в тыл. А нас, сибиряков, с винтовками оставили. И началась мясорубка... И нет приказа отходить... И некуда нам отступать. И мы сами... метались там в разных направлениях... И прорывались не знали куда... и опять отходили. И всех нас там... положил и... А оставшиеся живыми — одиночки, узнали, что это был ложный удар. И что, мол, наступление наше цель достигло. Активными действиями сибирские дивизии не позволили немецкому командованию перебросить силы с нашего участка под Сталинград. Мы там и не знали, что нас обрекли... Знаешь, сколько тысяч легло в снег в той долине? В ту метель? Долина под тем городом Белым — долина смерти. Никому не ведомо, что там было... Запомни. Ни от кого об этом больше не узнаешь. Не вспомнить, а даже думать об этом страшно. А было нам по двадцать. За что нас так?.. Хоть бы сказали... Ведь все равно бы пошли. Обманули. А я ведь был коммунистом... Сейчас я живой, но не могу жить. Все из меня взяли. Лежу. Скажу тебе, Сережа, про свою недужность. Сердце у меня болит... вот будто его в горне раскалили добела и оно жжет. И этот огонь не останавливается. А жизнь седьняшная, эту боль подпаляет. Лежу я... и чую... пришли какие-то люди и все, что было у меня мое — они отобрали. Я не знаю, откуда они взялись... Явились и правят. Слушаю я их по радио и думаю — это пришлые. Говорят со мной, подстилают, а... Газету прочитаю — в каждой строчке лукавят, с панталыку сбивают. И все думают, что я совсем дурак. И ведь знают, что я ничего им в ответ не скажу, потому как — силы лишен. А боль-то, Сережа, в сердце. Она ведь давит... Старые обманывают — так, привычно... У них свой запас хитростей. А вот молодые — эти больнее достают. Они знают: вот я. Есть такой. Но чем-то я стал им неугоден и стараются меня обидеть. Все, что было дорого мне, что было мое — выворачивают, задевают, треплют. И все с радостью, все с подковыркой. И хохочут. И топчут. И глумятся. Чьи они. Кто им разрешил меня по ветру развеивать? Я не для них родился. Я свои семьдесят лет своей жизнью прожить должен. Не вашей: Кажется мне, Сережа, какая-то сумереть исходит из Кремля и как гнет опускается на меня. А я от нее заслоняюсь, ворочаюсь. Я все еще как на войне...
И вот, сынок, вот, Сережа, в чем тебе признаюсь, в каком грехе... Кажется мне... что огонь немецкий, что бил в лицо под Белым, огонь тот был честнее, чем этот, что за окном. Предательство. Ты, Сережа, молодой, его не знаешь, а я его вижу.
Перед тобой, как на духу признаюсь: вот хватило бы мне сейчас силы встать, я вышагнул бы за порог и пошел встречь этим лицам. Пусть бы они расстеряли меня в упор и я упал бы с облегчением... И сердце бы меня отпустило... Вот как я устал. Прости, сынок. Растревожился я...
Деду Ивану трудно было сидеть, поддерживать себя руками '— они дрожали. Он расслабил их и повалился спиной на подушку. И обложенный щетиной подбородок тоже дрожал. Но это уж, наверно, от выпитого спирта.
Он нашарил под подушкой сверток в бумаге, развернул, выложил на матрас.
— Вот... Это все мои награды... И партийный билет. Прошла жизнь. Дальше некуда. Конец.
Дед Иван лежал расслабленный.
„Не. выздоровеет, — подумал Сергей. — Сопротивление погасло. Зря я пришел. Может, дед Иван так бы не разволновался“.
Пожалел, что деда Ивана ничем не утешил, попрощался быстро.
А через три дня Сергей узнал, что дед Иван на дужке кровати задавился.

* * *

Воскресенье. Людмила проснулась от утреннего солнца. Мужики в другом конце зала еще валялись на кроватях, бабы рядом выспались, потягивались, но не вставали. Выходной. Людмила натянула джинсы. Туго они налазят на бедра. Она их ладонями натягивает, расправляет, остуживает. Расправив, всадив в них себя, и тоже с усилием, застегивает крепкий замок. Все: крепко штанишки обнимают. Легко в них. Будто кто тебя над полом поднимает.
Ножки у Людмилы в джинсах аккуратные, красивые, плотно пригнанные — при ходьбе такие за час джинсы изотрут. Мужики смотрят, чувственно
прикидывают: между ножками ладонь не просунешь. Проходит Людмила, не хочешь, а оглянешься.
Людмила вышла на крыльцо. Утро теплое. Солнце чистое и неяркое вставало над ближними кустами. Она пробежала по настланым доскам к умывальнику. Металлические соски в трубе холодные. В каждом по тяжелой капле. Вода ласковая в осеннее утро. Струя из соска обжигает руки, лицо, шею. Людмила сбрасывает кофту. Затылком надавливает на тугой стерженек и... вода окатывает спину, груди. Все... Людмила поежилась, поулыбалась на солнце. Потанцевала, стараясь попасть в оставшиеся сухими маленькие следы. Кружась, воздев руки к небу, как бы покрутила бедрами Хула-хуп.
— Ну, молодец, — сказали мужики. Они стояли на крыльце, навалившись на перила и активно ее разглядывали. Целый строй. Выставились. Рожи сияют.
— Ты че в джинсах-то? Вода же за них натекла.
Людмила в первом движении хотела накинуть кофту, но защитный инстинкт тут же отпал. „Перебьются". И напало веселье.
Она шла по мосткам открыто, прямо на мужиков, через поле откровенного восторга. Разминулась и показала язык.
— Все...Можно моргать. Разрешаю.
А девки встретили шепотом:
— Ну ты совсем уж. Очумела.
Людмила взяла трехлитровый бидон и пошла за молоком. Бабка Подзорина согласилась продавать городской „деушке" по сорок копеек за литр.
Бабка сидела у дома на скамейке, сложив руки в подоле, Рядом с ней расположилась ее соседка Дуська — тетка всегда все знающая и готовая всех осудить. Дуська эта говорливая без меры. Людмила слышала, как о ней в деревне сказали: „У этой Дуськи в заду теплая водица недолго держится".
В лице Дуськи, хотя и замаскированно, скрыт хищник. Зубы ее в улыбке выпирают клином. Передние развернулись широкой щелью. Дела с ней лучше не иметь. Лучше се обежать подальше... Дуська бегло окинула взглядом Людмилины джинсы, „Та еще тетка". Но глаза у нее скорбные: недавно у нее умер муж. Бабка Подзорина с готовностью кивнула: — Счас, Люд. — Она дослушивала рассказ Дуськи.
Людмила присела на скамейку с краешку, раскачивая между коленями бидон.
— Лежу я, — продолжает Дуська, — это за ночь до его смерти. Маюсь и маюсь — никак не усну. И поди уж под утро, к-а-к что-то треснет в избе. И так это сильно. Будто что упало с потолка. Ударило это и все затихло. Лежу я и как-то нехорошо мне. Кто так? Никого же нету? Встать, посмотреть — боюсь. Андрон, — говорю, — спишь?
— Нет.
— Ты слышал?
— Слышал. — сказал. И по голосу видно, что тоже заробел.
— Значит, мне не чудилось. Глянуть надо. Говорю и боюсь: вставать-то мне... он-то не встает. Ну, голос его услышала и то хорошо. Зажгла свет. Походила, походила по избе — ничего не обнаружу. Что ж так ударило-то? Легла. И уж не сплю. А утром встала, подошла на будильник глянуть, вижу: стол-то прямо по середине пополам треснул. А стол-то старый у нас был, от матери еще достался — тумбочный. Столешница-то прям по свежему треснула. Матушки, — думаю, — что это с ней? Ой, такой ко мне сразу страх подступил. Не веришь — вот боюсь тронуть этот стол и все: к худу это... ой, к худу, к худу... Мороз меня всю так охватил. Знак подан, — в уме-то это у меня. — Знак. Вот что было... На второй день он и умер...
Людмила прониклась страхом, что держался не здесь, нс на скамейке, среди улицы, а в пустой ночи, в одиноком оцепенении. Она чувствовала — он был там. И он — здесь. Он есть. Она это тоже в себе почуяла женским чувством.
А в это время другой стороной улицы, глядя себе под ноги, шел Сергей. Он не поднимал голову — выбирал, куда ступать, чтобы не запнуться, а на самом деле, предположила Людмила, боялся бесцеремонного внимания старух, встречного разглядывания. Было видно, что увидел он их издалека и протаскивал себя мимо с робостью.
— Здрассте, — с должным достоинством произнес Сергей.
Все вспомнил, — подивилась Людмила. И вдруг почему-то пожалела его с любовью.
— Косулядый-то к Надьке пошел, — доложила Дуська. Голос ее как подменился: сразу наполнился сладостной силой. Она упивалась случаем посудачить. — Из-за нее, говорят, вернулся. — Дуська уже не помнила о своем страхе. — А Надька-то давно с Сашкой. Да не просто... На сиськи-то ее посмотри — давно уже причинает. А этот за ней тенью. Нужен-то он ей, этой Надьке. Она вон какая красивая, балованая. А этот...
„Ах ты, трепалка, — поразилась Людмила. — Сквалыжная баба... Ну, тетка, я тебе мозги вправлю. Ты у меня сейчас слиняешь," — настроила себя Людка. И смиренно, притушенным голосом, сказала:
— Лучше бы я не слышала про вашу столешницу. Никогда ничего не боялась, а теперь в пустую избу одна не зайду. Буду озираться на каждый угол. Кто-то же расколол стол. Треснул-то он как?
— Разломился по живому, — следом подтвердила Дуська. — И широко так разошелся.
— Вот мы жили и жили в неведении, будто так и надо. А наука сейчас доказывает, что нас окружают какие-то силы, о которых мы и не догадываемся. И силы эти в самом человеке тоже есть. И человек, наделенный ими, может, например, на расстоянии снимать у других боли. А по телевизору у тысячи людей убрать все недуги и рассосать все шрамы, какие у них были. И прикосновением руки к голове избавит больного от тяжелой хвори. А еще... приборы сверхчувствительные японские в темноте обнаружили, что вокруг головы человека существует свечение, аура. Раньше-то люди ее видели. Думаете, почему на иконах-то у богов светлые круги нарисованы? Значит, это явление было, виделось. А еще ученые доказывают, что за землею наблюдает кто-то с неба из космоса. И вся жизнь земная небом управляется. Это значит, что большие глаза откуда-то на нас смотрят.
И посылает космос на землю своих учителей.
И выполняют они на земле свою роль.
Тут она вспомнила свой разговор с Сережкой, когда лежала голая, чуть не улыбнулась при этом, но улыбку сразу загасила.
— А что я про Сергея Корчуганова слышала... — Тут Людмила сделала паузу, знала — надо наметить значимость наговору. — Бабка Насонова рассказывала. Говорит: пришел он... Сначала-то я ничего не почувствовала, пришел и пришел... Мальчонка Натальин... Потом, смотрю... Нс знаю, с чего началось: оглянулась кругом, а в комнате светло так. Отчего — не поняла. Он про дверь спросил: дескать, кто красил? Девчушки, говорю. Посмотрела... и краска светлее кажется. Он тогда про гармонь-то и спросил. Я и пошла за ней. Не знаю, почему — легко ее достала. До этого-то не могла к ней подступиться. Заставлено все шибко было. А тут — принесла. Взял он ее. И заиграл... Не помню я себя. День этот не помню. Показалось мне, что Семен рядом. С ним я... разговариваю, вижу его. Что хочу, то он для меня и играет, Семен-то. Вроде как бластилось это мне. Сыночек, — захотелось мне: „На пол упала ограда. И ты возвратился ко мне". Он и сыграл. Все, все, что хотела — исполнил. Когда опамятовалась, глаза-то открыла, а это Сережа. Сидит молча. Гармошку обнял, как Семен мой. Сидит и плачет вроде. Сережа, — говорю, — это твоя гармошка. Живи с ней на свете, сынок. Не теряй се голос. Это они поют, ушедшие. Он и взял. Тяжело так. А взял. А у меня в комнате свет был. И сейчас есть... Какой парнишка... Уважительный! Бог его послал... Вот что бабке Ульяне привиделось.., — значительным голосом подытожила Людмила. — А еще, говорят, Иван Ярыгин, как повеситься, призвал к себе Сергея и разговаривал с ним и последние свои слова ему передал. А какие слова Иван Ярыгин сказал последние, — говорит его жена, — тот не открывает. Скрытный. Вот, бабоньки, — актерски закончила Людмила, — что я слышала. И не хорошо, Евдокия Петровна, о Корчуганове судили. Обозвали. О нем плохо говорить нельзя... Бабка Ульяна увидела, что он „вестник". А я думаю: он у вас, может, пришелец. Он, может, и есть потусторонний. От него флюиды исходят. Он „знаменье" на землю принес, космический код.
Молодец я, — похвалила себя Людмила. — Религиозное словцо ввернула. — Эта старуха своим языком всю деревню заколебала. Ей надо на всю катушку выдать... — А вы так... Ведь это откликнется... Вам в избе-то одной жить. А в ней кто-то есть. Присутствует... Это доказано наукой. Присутствует, присутствует, — задавленным причетом выдохнула Людмила. Это она у деревенских баб подхватила или где вычитала, не помнит.
И обыденно перевернулась: — Бабка Шура, молоко-то я у вас дождусь?

* * *

Эта свиристелка в штанах... Наговорила. Лахудра беспутная. Ведьмачка. Все вслед смотрела...
Евдокия Баталова легла спать и все думала: накинула ли крючок в сенях? Накинула. Помнит, как нашарила его рукой в темноте, опустила бородкой в петлю. Или это вчера было? Проверить бы... Темень-то какая... А через всю избу надо проходить. Мимо телевизора, мимо стола, мимо... там он лежал. Все кажется — доски гроба и сейчас белеют. Стол этот треснутый надо вынести. Пол там просел у самого порога — щель образовалась. Занавеска шевелится — вроде как кто ее трогает. Что это я так подумала? Та шахтерка настращала. Че накинулась?:.
Евдокия лежала, а сверху в окнах двигался ветренный свет потухающих зарниц. Появился натужный шум — медленно продвигалась машина по избитым колеям. Свет ее фар через окна блуждающими экранами плавал по стене. Потом он от головы прополз через стену, отразив в ярких квадратах переплеты рам с четкими ветками и размытыми будыльями подсолнухов и пропал. Как кино оборвалось. После него стало еще темнее.
Ей хотелось, чтобы этот свет, из окон еще побыл перед глазами. В ярких экранах ей виделась живая жизнь. Но машин больше не было.
Что ж я уснуть-то никак не могу? Что ж сон-то не идет? Не идет. И тяжело-то как. Будто на грудь кто давит. Наваливается. Глазами вперился.
Она вдруг реально ощутила живую прислоняющуюся тяжесть и что-то приближающееся к лицу. Она поняла, что лежит с открытыми глазами, что стоит их закрыть, как сразу увидит перед собой темное чужое лицо. И она уже боялась его. Не хотела видеть. А тяжесть все сдавливала и сдавливала и не давала вздохнуть, шевельнуться, крикнуть. Ее кто-то живую цементировал. Она кричала, но крика не получалось. Он был задавлен. И все-таки сопротивлялась... И боясь, открыла глаза и лицо сразу отпрянуло в мрак к потолку, растаяло и тяжесть от рук и тела отступила. И она подумала осознанно: никого не было. Так что-то я... И только закрыла глаза, тяжесть и темное лицо снова навалились, сковали, высасывая силы. Да что же шевельнуться-то я не могу?
Она всколыхнулась с усилием, сбрасывая оцепенение.
Я же знала, что никого нет.
В полусонном сознании она помнила, что открывала глаза и видела только пустую темноту. Никого же нет... Нет... — помнила она, уже засыпая.
— А я, — отчетливо сказали ей.
— Ктой-то?
— Я.
Этот голос она слышала хорошо и не боялась его. Только не понимала: в сознании она или все это представляется ей во сне.
— Кто я-то?
— Душа твоя.
— Душа. Какая душа? Души нету.
— А я. Ты же меня слышишь.
— Душу придумали.
— Нет. Она есть. Вот же я.
— Человек умрет — все с ним сгнивает. Я же учила. В четвертом классе.
— Не отрекайся. Никуда ты не спрячешься. Я жива... — сказал знакомый голос.
— Ты же Сережка Корчуганов!
Она ясно увидела его лицо.
— Ну вот... ты же Сережа, — сдабривая голос, отметила она. — Чуть не испугал, анчутка.
— Недоразумение... Я твоя душа... Душа...
— Нет ее, нет, души-то. Все выдумки.
— А откуда же я все про тебя знаю?..
— Что знаешь, что знаешь? Все знаю про себя я только одна.
— Надеешься все утаить?
— Я про себя живу.
— Не утаишь. Я знаю — ты несешь зло. За это с тебя спросится.
— Я правильно жила... Что ты, Сережа. Хоть у кого спроси в деревне.
— Деревня под твоим гнетом. Все сплетничаешь... И в деревне все радости погасила.
— Напеть-то можно.
И меня обманываешь? Я над тобой дежурю... Я контроль твой... Помнишь, как мать к снохе сбагрила лежачую? Сама не работаешь, а сноха-то доярка — домой к одиннадцати ночи возвращается. Ты пришла к ней, вроде как мать проведать и при деревенских бабах давай из-под ног матери простыни выдергивать. Глядите, мать без догляда бросили. Вот нечистюля, вот нечистюля! Простыни месяц не стираны. Прям черные. Ты крикушествовала, чтобы сноху унизить. Ой неумеха! Надо так мать запустить больную.
А как после рыдала сноха? Как поклялась не пускать тебя на порог. Как сказала решительно мужу своему: пока буду жить, в избе нашей ее ноги не бывать.
И неподвижная твоя мать, пролежавшая полтора года, умерла не у тебя, а на кровати у снохи. Чужая женщина из-под нее горшки выносила.
— Она сама попросилась. То ли я ее куском попрекнула. Мать-то меня не объела бы...
— У чужих она умерла легче... К могиле-то ее тебе трудно подходить...
А еще...
Тебе не простится, что муж твой от стыда изошел. Умер, но так себя и не оправдал. Перед деревней не отмылся. А у тебя ума недостает перед ним повиниться. Он пришел... Помнишь?.. Он пришел из армии...
Андрон Баталов пришел из армии еще до войны. Высокий. Независимый. С открытым взглядом. В хромовых сапогах. В длинной шинели, полы — в пол, подпоясанный кожаным ремнем с блестящей пряжкой со впаянной звездой. В фуражке с рубиновой звездой над лаковым козырьком. Он подходил здороваться — мужики распрямлялись навстречу, поднятые вниманием. Деревня пребывала в торжественной гордости: ей казалось — она причастна к герою. Он, ее сын, с действительной пришел. Мужчина. Воин. Нашенский. Надежный. Андрон Баталов был вежлив, красив. Организован. Вышколен Красной армией. Неделю щегольски ходил Андрон по деревенским улицам — гостевал. Праздный. Вольный. А когда снял шинель... Озорно, весело и зло начал работать в колхозе. На конной косилке сваливал пшеницу. Бабы, радовавшиеся тому, как ровно умеет он сбрасывать с крыла срезанный и сбитый пласт, не успевали связать за ним свой рядок, а он уже гнал по второму кругу. Они со взбитыми платками, разгоряченные, громко обругивали заполошного парня. Потом уж на ругань не хватало сил. „Загнал совсем!"
Лошади мокрые, очумевшие от хлестких окриков мальчишки-коногона, пахнущие потом, с пеной в паху и дикими глазами, почти в забытьи рвали постромки вдоль стены налитой колосом пшеницы. А потом... Заголосили бабы. И поехали на телегах с набитыми мешочками мужики на войну. Провожала деревня мужиков до крайних изб. И почернели сугробы. И замела черная поземка по деревенским улицам. И сразу подобравшиеся, построжев глазами,, поехали деревенские бабы за дровами, за соломой. Начали вывозить из продуваемых дворов смерзшиеся глызы - сами скотницы, сами доярки.
Писали мужики с войны письма, поддерживая неумелыми и родными словами силы и надежды. Сначала письма были частыми. А смерть начала прореживать поток треугольничков. И выли бабы и ребятишки в избах. Выкрикивали вдовы силы, исчерпавшись в тех криках до дна, так и не восстановившись потом до самой смерти. Обрывались ниточки войны с деревней. Сначала через одного, потом засияли бреши, потом остались одиночными вехами. И обозначились мужики только фамилиями на мемориальной доске у крашеного бронзовой краской солдата возле конторы под кустами. Больше двухсот фамилий...
— А ты во время войны не выла. Андрон, после четырех ранений и госпиталей, пришел живой с руками-ногами. Только семь ребер, раскрошенных взрывом, выбросил у него хирург. Разрезали глубокие складки щеки. И черен он стал лицом. Впала, ужалась грудь: довоенный костюм стал велик. На лацканах пиджака поносил он малое время свои ордена и снял. Не перед кем красоваться: в колхозе вдовы да ребятишки ненакормленные. И еще два мужика на всю деревню живыми вернулись — один без руки, другой ногу волочит, при каждом шаге морщится.
Поставили Андрона возить с фермы на маслозавод колхозное молоко. Бабам с этой работой не справиться: подними-ка полные фляги на телегу. В ней одной сорок килограммов. На заводе сними. Вылей. Андрон справлялся. Не престижная для фронтовика работа — не начальник. После войны мужики при должности. Воевал... С орденами пришел... Партеец и... — молоковоз. Доярки им довольны. Подсобит. Подхватит. Увидит — и всегда готов тяжесть облегчить. На ферме, где одни бабы, — мужик есть мужик. Шибко при нем не расскандалишь не поматеришься. Как-никак стыдно — баба. Как партейный выбран он в правление колхоза — „авторитет". И трудодни хорошие идут — полтора трудодня в сутки. По всякому ему работать приходится: и утром-то, чуть свет, он с молоком едет на маслозавод, и ночью-то, бывает, везет. Один. Никого рядом...
— И подмывает-то тебя, Евдокия Петровна, и злит его несообразительность: „Хоть бы раз догадался бидоном из фляги зачерпнуть. Все бы на простоквашу отстоялось. Все бы ложкой снимки сняли, да хоть чуток масла сбили. При молоке, а не выгадает. Ротозей неуступчивай".
— Помнишь, помнишь? Ты вся извелась. Всю тебя искрутило. На зло ему, чтобы подсказать, хотела дома из пустых фляг остатки в кастрюлю слить. Как накинулся: „ты меня с другими не равняй. У других совести нету и я свою за кружку молока должен заложить?"
Ты и на обед ему готовила пустые щи. Губы поджимала. К хлебу из клеклой муки сухую картошку ставила. „От малокровия у меня чтой-то голова болит. При таком питании..."
Андрон с сердцем откладывал ложку.
„Я же виновата. Прям обалдел. Езжай на МТФ. Там напейся. Бабы тебе, поди, прямо из-под коровы парного подносят".
И так каждый день.
Намекала. Склоняла. Куражилась. Унижала. Ты была поражена желанием брать даровое. Неучтенное — так тебе казалось. Терзаемая сознанием, что нс добираешь, ты ходила вокруг фляжного молока как измученная кошка вокруг чужого мяса. Ты создала в доме напряжение неудовольствия. Разрушила лад. Жизнь — занедужила... „Ой, он еще говорит! Растопша... Чья бы корова мычала, а твоя молчала... Бок у него болит... Надсажайся, надсажайся... Сила есть — ума не надо. Кажилься задарма"...
У тебя был большой запас подковырок, чтобы шпынять ежедневно.
Андрон входил в избу как во враждебную зону, в которой всегда приходилось сопротивляться.
И раз... Ты помнишь этот день? Помнишь... в сумерках перед рассветом он ехал переулком у своего огорода. У плетня приостановил лошадь. Снял с телеги флягу со сливками, перебросил через плетень в полынь — вернется, в погреб переставит. И надо же — соседский парнишка эту флягу увидел.
Собрались бабы. Флягу достали и привезли прямо в контору. ..Вот новость, так новость! Это Андрон-то? А еще партейный!" Стали ждать, когда он с завода вернется. Как по улице поедет? И он... мимо глаз... всей улицы... проехал...
Милицию не вызвали. В суд не подали. Простили: сливки-то колхозу возвратили. А он.. уже не было для него в деревне жизни. Никто не требовал от него оправданий. Только потерял он право глядеть людям в глаза. Жил он остатние годы как прокаженный... Казалось, деревней все забыто, забыто... Ан нет. Им не забылось...
И никто не знал, что тебя надо было выводить на суд...
— Что ты на всю деревню благостишь-то?
— Я голос подаю. Я называю. Я душа твоя...
И подмешивала ты менструацию в брагу зятю своему, чтобы к дочери присушить...
Тут Авдотья хватила ртом воздух как рыба.
— Нету души, нету... Отвяжись ты... Нечистый дух...
— Я всегда буду.
— Что хочешь-то от меня? Отпусти. Ну,отпусти. Ведь ты же... Сережка.
— Зачем заставила его эту черную бурду пить? Зачем принудила мужа флягу у людей украсть?.. А..? Я теперь тебя каждый день буду об этом спрашивать... сам все ниже и ниже клонился к лицу.
Она опять закричала. А крика не получалось — он был как в кляпе. И вдруг вырвался — будто его развязали. Она сама услышала его, проснувшись.
— Да что же это? — еще продолжала она видеть Сергея, но только уже проходящего мимо на осторожных ногах.
„Как с парнишкой встречусь-то теперь? Откуда он все знает-то? Кто рассказал-то ему?
— Чтой-то я? Ведь сон это. Приснилось...“
Она встала, а от наваждения не могла отойти. Изба всеми стенами смотрела на нее.
„Надо в церковь съездить. Свечку поставить. Андрона отпеть. Теперь, говорят, по бумажке отпевают. Сорок дней-то справила. Как надо все сделала — чтобы не приходил. А тут прибластилось так... Ссыкуха лупоглазая оборотня напустила... Этого косулядова-то правда не надо бы трогать. Али правда он все знает, че ли? Ой поладить надо... Напасть-то какая..."

* * *

Сергей сидел на веранде клуба, навалившись на обветренную стойку, смотрел вокруг и думал: он дома. Так называемый „молодой специалист". „Работник идеологического фронта". Призван привносить духовность в деревню. А деревня живет своей жизнью — убирает хлеб. Комбайны обмолачивают валки, машины возят на ток пшеницу. За деревней бульдозер роет траншею под силос. На току подрабатывают зерно рабочие с шахт. Со всех сторон доносится в деревню голос машин. И вечер этот голос приглушил: набирает силу другая жизнь. К клубу подтянулся табунок девочек. Днем они вне работы. Не задействованы. Неведомо кем оберегаемы от общих деревенских забот.
За ними, разрывая воздух, кругами вокруг клуба, начали носиться ребята на мотоциклах. По двое. По трое. У крыльца вздыбливали машины, как мустанги. Колеса рвали дерн. Парнишки' на мотоциклах бесчинствовали, куражились. За ними мелочь, босотва гонялась на велосипедах. Мотоциклы, покуражась, утихли. Их приткнули к стенам клуба. Четырнадцатилетние наездники, кучкуясь, предстали пред всеобщие очи. Шла молодая деревня на музыку. В чехословацких кроссовках, варенках со множеством карманов с застежками из крупных медных зубцов, в трикотажных кофтах с отштампованными на груди головами „Битлз". Появился СПТУшник Алеха Безуглов. Алеха учится в училище механизаторов в городе. У него вздыбленный валик волос через всю голову. Агрессивный такой гребешок. Алеха — панк. Деревенские ребята вьются вокруг него. Каждую неделю Алеха привозит с собой записи зарубежных ансамблей. Алеха свой парень в клубе. Его заговорщицки встречает Саня. Над новыми роликами склоняет голову и заведующая клубом Надя. Панк Алеха Безуглов о записях договаривается с ребятами на городском рынке. Там собираются знакомые — свои парни. За запись каждой катушки своя такса. У СПТУшника Алехи Безуглова есть записи всех импортных новинок рок ансамблей. Саня это ценит. У Сани, Нади, Алехи взаимопонимание. Солидарность. Четырнадцатилетние мотоциклисты чувствуют некую обделенность и понимают: не они делают музыкальную погоду. Главные роли в клубе не у них.
Бананы, брюки, джинсы. Импорт. Ширпотреб. Куртки. Майки с оттиснутым Высоцким. Скандинавские замки на спине, фирменные наклейки, металлические бляхи на задницах, трафаретные оттиски чужеземных фраз: все перехвачено, слизано с цивилизованного города, энергично вобрано с телевизоров. Амбициозный мир четырнадцатилетних, В пестром скопище свои лидеры, кланы, золушки, элита. Взаимоотношения щадящие. Каждый знает свое место. Толковище дифференцировало отбор по доходам, по возможностям: обозначилось социальное расслоение. Роился новый мир четырнадцатилетних — подрост деревни, ее шлейф.
Ну вот и время подошло. Надя в предчувствии ритмов вся в деле. Перед ней благоговеют. Все под ее волей. Она распорядительница: вершит, упивается своей ролью. И вот она „Повелела". Дала „Добро". Саня, пощелкав выключателем, врубает маг. И клубный зал мгновенно наполняется ухающим грохотом. У Алехи опять новинка и танцы начались с песенки новой группы „Нана“ — „Бабушка Яга". Парнишоночки включились в танец. Лица отрешенные, в независимых масках. Тела в ритмической трясучке, имитируют сексуальную откровенность.
 Ба, ба, ба, бушка Яга, 
Костяная ножка, 
Ба, ба, ба, бушка Яга, 
Выгляни в окошко.


Не успели разойтись, притулиться к стенкам, на предельном звуке, даже ноги почувствовали гудящее напряжение пола, включилась запись новосибирской рок-группы. Надорванным, разбойным голосом, в нервном ожоге, здоровый мужик выкрикивал: „Не отнимай мой завтрак, паскуда"...
Мужик орал, а мальчики и девочки не врубались в смысл роковой песенки, тасовались телами, пребывая в отрешенной изоляции. Хотя все танцевали, но песня про „завтрак" и „паскуду" их не возбуждала: напрасно мужик надрывался в микрофон.
А вот самый любимый, самый... Захватывал, отпускал все пружины. 
Распутин, Распутин...
И девушка поет с азартом. И голос ее в радости, беспамятстве, молодой, красивый. Непонятный. Только узнается единственно знакомый причет: Распутин, Распутин...
Заводятся ребята. Даже в перерыве, даже на веранде, девочки подрагивают ногами, будто подключен к ним ток высокого напряжения и они все под этим током в ритмическом тике. И каждая клетка, заданная ритмом, живет в нервном импульсе и не затихает у них до самого конца.
Но „Распутин" еще не пик шабаша. Заведующая клубом Надя зовет эти танцы „Дискотекой".
Пиком дискотеки считается, когда панк Алеха Безуглов выходит на круг. Он показывает танец „Брейк". Для него приберегается особая запись.
На круге панк Алеха Безуглов лунатически сосредотачивается, шепчет беззвучными губами какие-то слова и при первых звуках музыки клеточки на его руках, животе, ягодицах начинают подергиваться и он входит в раж: падает на руки, подсекает их ногами, оказывается на лопатках и, раскручивая себя ногами, перекатывается через спину и голову, ввинчивается в пол как юла, как сжатый буравчик. Для этого танца Алехе требовались сила, акробатика, балет и дурость.
— Ну лидер, лидер... — отмечал Сергей. — Средоточие мужской силы. Ну смотрят на тебя девочки. Захватил ты их на ну, на три года. До повзросления. Ну энергия... Ну талант... Джексон!.. В коже. В заклепках. Кумир... На три года. Алеха, на сколько ты такой?..
Между танцами четырнадцатилетние мальчишки на веранде обтекали Сергея. Они пренебрегали его музыкой, его баяном и, естественно, им самим. Клубный музыкант с гармошкой Сергей Корчуганов — устарел. Это —„другое поколение".
Грустно смотрелось, грустно думалось. Улыбайся, Корчуганов. А мысли — вот они, напирают неотступно: смотри и знай, чтобы за короткие, нанесенные временем годы эти чилята сумели перенять маску отчужденности, мину безразличия, показанную кем-то, научиться отключаться и нести эту маску на лицах в минуты танца, — нужен какой глубокий талант, умение быть в образе! Лицедеи... Притворяшки... Бездумные. Общие... Заданные... Глупые... Талантливые... И ненужные никому. Ничего вы не знаете... Вы бытовой выброс снулой деревни...
Сергею хотелось, чтобы, об этом думал не он, а кто-нибудь другой — умный, большой, значимый. А он, прижавшийся к обветренному столбу на веранде, мал и единичен..
А осенний закат настывал широким огнем над согрой. Безбрежный простор поймы уплотнился, потяжелел под неистовым светом заканчивающегося вечера, накаленным сиянием неба. И казалось, не было никакого движения там, в остановившейся бездне бесконечного света, наполненного огнем и холодом. Только над темной грядой отдаленного полога расплывалось прощальное тепло ушедшего солнца. Висело над ним растянувшееся облачко с подкрашенными золотыми коймами, а за ним, дальше — сосущая бесконечная разбавленная голубизна. Земля и небо жили другой жизнью.
А рядом с Сергеем были танцы и его деревня — распадающаяся и не желающая продолжения. Ржавело вокруг нее бывшее машинами железо, брошенное и не подобранное, зияли изрешеченные ветрами крыши скотных дворов, старели и искручивались березы на задах огородов, гремела в большом доме-клубе наглая музыка, уже нс тревожа и не раздражая „СНУЛЫХ" жителей, не умеющих найти управу на своих неуемных в требованиях и желаниях мальков. В дискомфорте земное поле. Кто же им управляет? Кто ведает его порядком? Кто за наступивший порядок в ответе?
И Сергею казалось, что этот кто-то, назвавшийся управлять, обозначивший себя главной силой, призванной за всех думать, имеет форму какого-то реального образования. Образование, как прилепившаяся к земле летающая тарелка: явившаяся и мощно заявившая себя. Я!.. Призвана глядеть, думать, направлять, вершить. Без меня под этим закатом не сметь двигаться.
Смотрит холодными глазами, а мозг работает только на себя. Мышление, сориентированное на самообслуживание, перемалывает только свои заботы: как позначительнее прожить в коротком ряду службы и времени. Лозунговая сила ОБРАЗОВАНИЯ подавила сознание поля и цинично осознает свое пришествие на землю. Оно чувствовало ее предрасположенность отдаваться. ..Я се поимею..." — решило. — И без сопротивления взяло ее..Утвердилось... Наличествует... Правит...
А перед глазами все ветром растреплено и прет из пустырей и пепелищ бурьян и полынь. И развеяны звоны и не собрать души — все разбежалось. И окрест только видимость жизни. Видимость жизни...
А в неопознанном предмете этом включены все жизненные функции. В нем свои законы. Свое изолированное дыхание. Внутренняя система работает, физиологические процессы идут, жизнедеятельность и экскременты этого образования земля видит и чувствует, но перевернуть или демонтировать это НЛО не умеет.
Живет вздувшееся образование под огромным небом и никакого ему дела до прыгающих „ЧИЛЯТ" в затухающей деревне, до какого-то там Корчуганова Сергея с отмороженными руками, вкусившего народного хмеля и притулившегося одиноко у столба на веранде колхозного клуба.
Думай, Сергей, один. Изболевай в воображении.. И гаси ты себя, гаси...
А то рискованно думаешь... Не зрело... Мальчик...

* * *

В комнате, рядом со зрительным залом, где стояли шкафы с папками, растерзанный магнитофон на тумбочке, лежали барабаны навалом, висели длинные платья, с цветами по подолу, давно существовавшего хора. Сергей еще помнил этот хор. Старушки стояли полукругом на сцене, а одна сидела и пряла льняную куделю на прялке. Особенно запомнилось, что прялка была настоящая. Деревянное колесо с частыми спицами вращалось и спицы становились видными, когда колесо останавливалось. После каждого куплета старушки колотили деревянными ложками по коленкам.
 
В воскресенье мать старушка
К воротам тюрьмы пришла, 
Своему родному сыну 
Передачу принесла.
Передайте передачу,
А то люди говорят,
Что по тюрьмам заключенных
Сильно с голоду морят.


Песни старушек принимали весело. После концертов награждали одеколоном „Цветочный".
Давно этот хор смолк. А платья висят...
Сергей аккуратно расставил барабаны, поднял на шкаф испорченный магнитофон, завернул его свежей газетой. Принес из колонки воду и красной тряпкой от разорванного лозунга, сильно ее выжимая, стер пыль с пианино, со спинок стульев, шкафов и вымыл пол. Любуясь свежестью, посидел и воодушевленно принялся за работу. Развел гуашевую краску. Выстрогал узенькую лопаточку из березового сучка и на полоске бумаги написал: „Музыкальный класс". Подождал, когда буквы высохнут, приклеил на двери комнаты. Белая заплаточка сразу в глаза бросалась в полумраке фойе.
А на большом листе ватмана вывел объявление:

При колхозном доме культуры создается 
„Детский ансамбль" 
Программа ансамбля :
1. Знакомство с музыкальной грамотой.
2. Обучение игре на народных инструментах.
Прослушивание детей в музыкальном классе с 10 утра до 14.00
ежедневно
Выходной — понедельник
Ребятам на прослушивание можно приходить без родителей.


Объявление вывесил на рекламной доске у клуба.
Надя, встретившись с Сергеем, мимоходом упрекнула:
— Что-то ничего не сказал...
— Но ты не сердисси? — голосом киноактера Буркова спросил Сергей. — Я старался, товарищ начальник, — смиренно отчитался Сергей. „Литятутки“-то бездомные бегают. Открываю консерваторию, начальник.
„Начальник" почему-то понравилось Сергею: какое-то запанибратское слово, снисходительное. А у Сергея не было легкости-с Надей.
— Так я пошел на свою кафедру?..
Стал ждать в „Музыкальном классе" первых абитуриентов. Они пришли — две девочки. Встали перед Сергеем смело. Сзади за ними, в створе раскрытой двери, прижался к косяку Витька Карелин.
— Так, понял... Пришли по объявлению. А почему без мам? Потерялись поди?..
— Не... мы всегда одни играем.
— Так ко мне зачем?
— Нас прислали. Песни петь.
— А... Вы кто?
— Лена... А меня зовут Анька.
-— Он тоже с вам? — показал Сергей на Витьку. — Песни петь?
— Нет, он наш жених.
— Ну понятно. Хорошо, что пришли Аня и Лена. Песни петь мы сразу не будем. Я сначала вас просто послушаю. Кто из вас смелее? Анька? Можно, я тебя не Анька, а Аня буду звать. Мне так больше нравится. Скажешь: Анька — сразу видится какая-то плохая девочка. Грубая какая-то... А Аня — нежная... Правда же?.. Ну иди, Аня. Вынь руки из карманов. Смотри... И повторяй за мной. Я сейчас похлопаю в ладошки, а ты за мной повтори.
Сергей простучал. Девочка точно все выхлопала. И обрадованно — так нетрудно было все это ей проделать.
— А теперь это...
Сергей выбил на столе костяшкой пальца мелодию первой строчки: „Во саду ли в огороде"...
И Аня выступала ее. Без ошибки. Без пропуска.
— Ну молодец. Сейчас... Только не подглядывать.
Сергей отошел к пианино, откинул крушку. Извлек из клавиш звук.
— Найди, на какую планочку я надавил.
Аня, робко трогая звучащие дощечки, поискала услышанный звук и вдруг узнала его и ударила по нему один раз и два...
— Нашла. Никак от тебя ничего не спрячешь. Ну Аня! Ну Аня!
Сергей взял баян. Вызвал звук в пуговице.
— Ну-ка, пропой его. Повтори голосом. Теперь повыше. А этот? А этот?
И когда совсем уж, потеряв меру, Сергей воспроизвел почти мышиный писк, Анька, подхватив его, вернее, настроив последние силенки, сорвалась с ножевой рези голоса, сама, Лена, Сергей и даже жених Витька рассмеялись.
Вот молодец так молодец. Ай да Аня, — возбудился Сергей. Он впал в экстаз. Радовался не стесняясь.
А с Леной нс получилось.
Она была бойкая. Контактная. Инициативная. Ее не нужно было упрашивать. Но звук она не слышала. Брала своим громким голоском ноты другие, далекие и не понимала, что врала. Не чувствовала, что не попадает и возбужденно старалась. А Витька, жених девчачий, хомячок синтетический, уже был рядом, уже включился в игру и, внутренне следуя за голосом своей подружки Лены, не соглашался лицом и мучился. Ему хотелось, чтобы она остановилась, нс врала, не портила интересную игру. Но как мужчина, не останавливал девочку и недоумевал.
Был бы он учителем — был бы он строгим учителем.
Витька, поджав губы, трудно сдерживал себя.
— Витька, иди сюда, — скомандовал Сергей. — Велосипед починил? Раскурочил, наверно, все колеса? Что, думаешь, неправильно Лена пост?
Витька согласно кивнул.
-—А ты сумел бы?
Витька не ответил. По свойски узнавая Сергея, он чувствовал за собой право не включаться в никчемное и очень уж не ребячье дело.
— Петь не охота?
Витька радостно признался: не охота. Помотал головой.
— Да иди... Попробуем.
И Витька разохотился, когда Сергей включил его в потешное занятие. Он без напряжения расправился со всеми звуковыми манипуляциями.
Не может быть!?. Велосипедист. Гаечник. Потенциальный колхозник. Механизатор широкого профиля, забалованный, самокатами, раскурочивший десятки заводных машин, хомячок с голой шеей без шарфа, Витька Карелин был музыкально чуток, был талантлив. У парнишки безукоризненный слух: он не знает, что ,в нем заложен точный звуковой орган, еще не тронутый, незадетый и не слышанный никем — яркая нераспечатанная сила.
Сергей испугался этого открытия: неужели такое может быть? И „ЭТО" может быть не замечено, упущено, загашено.
— Отдохнем, — сказал Сергей абитуриентам, отставляя баян. — На сегодня хватит: и так долго мы с вами пели. По домам. Но сначала я вас запишу. Так чьи вы?..
Домой ушел вместе с ребятами.
Вечером пошел к своему однокласснику — трактористу с „Кировца" Юрке Карелину. В честь Юрки поднят и трепыхался на ветру у правления выцветший флаг. Никто около него не останавливался и лица на него не поворачивал.
Юрки дома не было.
— Он в мастерской, — сказала соседка через ограду.
Сергей пошел в мастерскую. Это на краю деревни за огородами на берегу озера. Сергей никогда там не был: строили ее уже без него.
Машинный парк. Железобетонные столбы в траве. Вдоль столбов культиваторы, „Беларусь" на спущенных колесах. Узловатые стебли полыни проросли сквозь колеса сеялок.
В мастерскую просто не пройдешь — на дороге между панельными стенами застойный.водоем: значит, через эту лужу к мастерской на тракторах пробиваются.
Цепляясь за обрызганные плиты, соскальзывая с глиняной кромки, Сергей выбрался на площадку.
В полутемной мастерской стояли комбайны и в дальнем углу „Кировец".
„Ну рабочее место у Юрки! Ну мастерская! Ангар для „Шатл“. А почему без окон? Могли бы и света побольше дать".
На земляном полу на промасленном полотне детали разобранного узла от трактора. В сумраке, подлезая под неудобные зоны „Кировца", стучал ключом Юрка Карелин. Увидев Сергея, подошел, хмуро подал неиспачканное запястье руки.
— Один, смотрю. Как в такой темноте видишь? Лампочки-то от карманного фонаря прилепили...
— Все равно ни хрена не делаю.
— А подкручивал что-то. На ощупь, что ли?
— Время тяну. Жду. Друга общего. Я ему, дохляку, голову назад заверну. Сто раз перекручу.
— На кого ты так?
— Есть тут один... Механизатор... Я коробку скоростей разобрал. Разложил на положке. Шестеренку одну размололо — запаски нету. Пока разбирал, пока сновал туда-сюда... Подхожу — нету одной детали на положке. Куда делась? Знаю — здесь была. Даже помню, как лежала. Я ее раз десять уже протирал. Исчезла. Е-л-к-и... Ни хрена себе... Вспомнил, Колек заходил. Он увел. Около крутился. К цыганам за бутылкой собирался. Пятерку сшибал. Он... В любом доме найду. Весь его чифир через задницу выдавлю.
— Ты уж не сразу... Сначала обыщи. Шестеренка-то большая поди. Может, ее в карман и не спрячешь. Окажется это не Колек, а ты поспешишь...
— Дурак ты, — засмеялся Юрка. — Дурак... а не лечишься... Зачем пришел-то?
— Расскажу по дороге.
И пока шли, Юрка все не мог забыть украденную шестеренку, все не мог унять злость.
— Он уже вчера заведен был... — сообщил Юрка и чему-то неожиданно улыбнулся. — Стояли мы кружком. Колек травил. Собрались, говорит, втроем выпить. Я, Петя Ларин и Попелуха. Стали скидываться. Роемся по карманам: у кого оказалось мелочи двадцать копеек, у кого пятьдесят. Карманы вывернули — набрали рубль с чем-то на красную. Выпили. Петя говорит: постойте, я сейчас. Ушел и принес пол-литру белой. Выпили. Попелуха говорит: подождите, мужики. Ушел — вернулся с „Московской". И эту выпили. Я смотрю — моя очередь. Пошел и... тоже бутылку купил. Тогда хватило...
Юрка, хотя и рассказывал, шагал легко. А Сергей рядом не идет-поспешает. Кидает его на обмороженных ногах от выбоины к яме. И занят он больше не разговором, а дорогой.
Вот и учились вместе. Вот и на свет явились в один год. И заорали о своем приходе на одной улице и хватили одного и того же воздуха. И босиком весной друг к другу бегали, чуть снег сойдет. Мать Юркина отогревала обоим ноги на русской печке. Юрка зажимал руками пальцы ног, прижимал к горячим кирпичам под телогрейкой, верещал и качался от боли как тренер Киевского „Динамо" Лобановский, когда его команда проигрывает. И вот идут два ровесника по своей улице. Один тракторист — надежда деревни, ее коренная опора, высокий знак в отчетной обойме на районных совещаниях. В его честь трепещется флаг у конторы. На „Доске почета" приклеена его фотография.
Другой - притулившийся сбоку к нему, цепляющийся за свою улицу, пригретый деревянным теплом ее изб, перемешавший душу свою невесть откуда взявшимися чувствами и изболевший ими над книгами, музыкой, собранной миром во все века, измучившей и что-то ждущей от него. Идут два ровесника и несут каждый свое. 
— Я зачем тебя искал-то... — сказал Сергей. — Сын твой ко мне приходил со своими невестами... Ты знаешь, что у него две невесты? Я его прослушал... И что хочу сказать... У вас в роду кто-нибудь пел? Ну — бабка твоя? Дед твой? У жены кто из предков? Ты знаешь, что Витька твой музыкальный мужик? Что у него -безукоризненный слух. Он без труда повторяет самую сложную музыкальную фразу. Что это — явление уникальное. И ты должен... немедленно... ехать в город и покупать ему пианино. И пока не поздно... он должен...
— Серега, — покладисто остановил Юрка, — ну добро бы по пьянке ты эту туфту гнал... Я что, обалдел? Сам музыкой ушиблен и других провоцируешь. Ты думаешь, я совсем уж?..
— В районе в музыкальном училище преподает выпускница Новосибирской консерватории Вера Димант. Привози ее в деревню каждый день на своей машине. И Оплачивай ее уроки. Сделай ты в жизни благое дело.
Подошли к дому Карелиных. Юрка молча входил в дом.
— Витьке нужен совсем не велосипед, — говорил Сергей, скидывая на дорожке под вешалкой ботинки. — Ты послушай. Я же серьезно. Вникни в то, что говорю. Тебе простое дело не ясно, а я чувствую. Не зря чувствую. Я дышать перестал, когда это понял. И обрадовался... Не знаю почему... Пойми...
— Да не разувайся, — прикрикнул Юрка. — Ладно... Тапочки там найди под полкой. А... на хрена она мне, музыка твоя, — мимоходом отнекивался Юрка. — На хрена это Витьке?
Оттого, что плохо Сергея слушали, не внимали, Сергей разволновался. Разглядывая его в упор, Юрка остановился, перекрыл ему дорогу.
— Серега, не вешай ты мне лапшу на уши: музыкальная фраза, гармония, Вера Димант — чуткий педагог, клавиши... „Ах, он играет!.." Играет — одним пальчиком Собачий вальс: „Распроклятый сын, камаринский мужик..." О... о... Прелестно... Глаза под потолок... Играет деревенский мальчик... Деревенский мальчик играет!.. Мой Витька вундеркинд... Да он на машине будет гонять... Пусть лучше гирями балуется, чем... „У него пальчики музыкальные". Малахольный ты... Чудной какой-то... Хочешь откровенно? Только не обижайся, ладно? Ну вот ты тоже играешь. Тоже музыке учишься. Ну и что, Серега? Думаешь, в Большом театре будешь играть? С Аллой Пугачевой в Америку ездить? На ее кадиллаке раскатывать? Да ни хрена же... Вот живешь в заброшенном сельсовете с гнилыми полами и отвариваешь себе вермишель раз в день. Ешь эту саломату. Ну закончишь учебу. Ну получишь диплом. И кто тебя в новые хоромы переселит? Да поколотишься, поколотишься в деревенском клубе, поживешь на свои сто рублей, отощаешь на сухомятке и сбежишь к отцу с матерью жить на их пенсию, или будешь вести самодеятельность в ЖЭУ. И ты хочешь, чтобы я обрек Витьку на такую судьбу? Да он закончит училище механизаторов, сядет, как я, на „Кировец" и будет зарабатывать по уму. И кажилиться чересчур не надо, и упираться через силу незачем. И дом у него будет. И семью заведет... Будет жить на месте — не перекати поле. Че смешить-то... „Я парнишке пианино купил!11 Скажи кому — засмеют...
Сергей сел на диван, поджал ноги в тонких носках — в избе было холодно. Заскучал. Грустно стало.
— Ты прав, — обреченно согласился Сергей. — Ты хороший... Я — плохой. И здорово ты все понимаешь... Сидим мы с тобой на диване у полированной стенки с дорогим хрусталем. Пигмеи мы... За окном деревня твоими колесами раздавлена. Этот твой дом... — маленький дом. А до нас был большой мир. И после нас будет... Мы так... живем и... не знаем, что рождались и жили в российских деревнях люди... ну... Алябьев, например... Знаешь такого? Написал этот Алябьев „Соловья" — песенку такую. И поет его Россия много, много лет. Сейчас в наших деревнях никто не рождается — в них только трактористы живут... Не сбивай... Ну последи за моим бредом. Иной мир рассмотрим. Не мой... Не твой... Другой. Тебе в этой жизни хорошо. Хорошо в этом мире, в твоем — который тобой принимается. Ты... — это твоя единица отсчета. Вызовем в нашем воображении другого человека. Предположим — твоего Витьку... И предположим, что он не такой, как ты... И вот садится Вера Димант за пианино, а знаешь, какая это красивая еврейка, садится за пианино и говорит: мальчик, хочешь послушать? Ну посиди... и начинает играть. Неспешно, тихо, и говорит, что музыка умеет рассказывать и чувствовать. Послушай, что я сыграю. Правда же, это звучит светло? Правда, — говорит Витька. — А это... его спугивать не хочется. Теперь давай без слов просто послушаем. Давай, — говорит Витька. Потом ты Веру Димант увезешь домой. И будешь привозить ее три раза в неделю. И платить ей за уроки. И так семь лет. А Витька будет доводить тебя и мать до головных болей гаммами. Закончит школу. Вытянется. Повзрослеет. Станет юношей длинным и длинношеим, как Ван Клиберн. Поступит в консерваторию. Приедет к тебе в гости. И не будешь ты его узнавать потому, что глаза его будут отличаться от твоих и материнских другим знанием. Будет он ходить на Иню, в огород, по нашим дорогам. И увидит однажды утром, что оголилась даль лугов потому, что бульдозерами вокруг реки соскребли кусты черемухи, спустили Черное озеро и оно взялось ряской. И солнце голо встает из-за дальних гор. Рядом гудит на ветру скворечник, шумят березы в огороде и никто к ним не прислушивается.
„Соловей, мой, соловей, золотистый соловей"... — тоскливым речитативом прервал себя Сергей...
— И вот стоит этот молодой человек... Он совсем не похож на нас. У него другая духовная формация. И вот мы с тобой давай оценим его по другой шкале. Более высокой. По шкале, скажем, — БОГА. Я условно говорю. Ну, суд другой выберем. Планку человеческих возможностей поднимем.
Наделен этот человек талантом — слышать шум округи: такое умение ему бог отпустил. Ведь говорят — талант от бога...
Он с другой реакцией на красоту. Красоту звука, цвета, женщины. Не так, как в других, все это в нем отзывается.
И вот стоит он однажды утром перед запустением округи и слышит не тишину, а голос еще не додавленной силы. Он вооружен талантом выразить знаком услышанную энергию: он не безгласен. Талант обозначится. Подаст голос. И округа этот голос вопримет. И на этот голос поднимется. И перейдет в другое состояние. Российская деревня была освещена светом песен Алябьева. Ясная Поляна поднималась под талантом Толстого. А, может, Озерки начнут очищаться музыкой нового композитора...
А если твой Витька новый Алябьев?
Вот взял и родился в сибирской деревне Мусоргский. Или что, думаешь, наша деревня не может зачать? Душа ее навсегда скукожилась?
Юрка, я же знаю — для тебя этого вопроса не существует. И ты не предполагаешь его в другом человеке... Живешь... Ешь жареных кур... Водочкой запиваешь... Меня курицей угощал... Спасибо... — Сергей церемонно раскланился.
— Витька твой наделен музыкальной чуткостью — знай это, он не захочет, сидя на тракторе, изнывать от невысказанности: ему необходимо по-другому реализоваться. Может быть, он познает другое вдохновение. А вдохновение — это счастье. Не обрывай Витькину перспективу. Не зашоривай его сердце, не вводи в глухоту. Витька — не ты. И ждет его юдоль горькая, если он не угадает себя. Покупай пианино. Найди Веру Димант. Вози ее к Витьке — за это тебе воздастся. Может быть, ты только для того и родился, чтобы Витьку создать...
Сергей замолчал — опомнился.
— Занесло меня... Но я высказался. Это тебе в ответ на... А вообше-то... как ты?.. Давай поезжай, покупай пианино... И меня ты совсем уж не хорони, не списывай...
Юрка игриво облапил Сергея.
— А ты это... Насобачился однако... Напичкан всякой мутью... А жареной курицы сегодня нет. Ладно, Серега, найдем что-нибудь другое: нс идти же тебе в свою клетушку голодным.
Чуть помолчав, добавил:
— Но пианино я покупать не буду. А Витька что, правда что ли? Только... дохлое это дело. Не обуздаешь его...

* * *

— Я за месяц в деревне здоровье наработала, силу набрала и мне... чего-то хочется, — откровенно сказала Людмила подруге.
— Вон мужиков сколько с глазами голодными. Облизываются.
— Не понимаешь... — заломив руки за голову и жалея себя, отметила Людмила. — Молоденького бы. Чистенького бы. Чтобы побыть с ним рядом и полюбить. Хоть на одну ночь. Бережно бы я эту ночь провела. А потом бы бережно всю жизнь помнила. Надоело все сволочное.
— Не бесись, Людка. Кто бы тебя утихомирил.
— Не хочу утихомириваться. Никогда. Я еще такая молодая. Я еще в конкурсе красоты хочу участвовать. Шубу в сорок тысяч за первое место получать.
— Тю, — сказала сочувственно подружка, — понесло бабу...
Людмила встретила Сергея вечером.
— Сережа, — сказала Людмила без предисловий. — А ведь ты любишь эту заведующую клубом. Она красивая девка... Только... дура. Сережа, нс майся ты. Хочешь, я тебе помогу? Она сразу за тобой побежит. Не знаешь ты, чем девок надо брать. Они опамятываются, когда теряют. Тогда у них все только и начинается... У вас же танцы сегодня. Ты подольше задержись в клубе.
Вечером Людмила Букаевская подругу удивила:
— На танцы сегодня идем. Что уставилась-то. И надевай самое свое. Раскошеливайся. Тени доставай. Помаду. И духи свои. Ухлопала за них ползарплаты и ни разу не подушилась. Хоть раз марафет наведем, чтобы мужики обалдели. А то ободрались в этой деревне на ветру.
Людмила вылезла из своих джинсов. В баню сходили. Волосы на улице быстро высохли. Мягкие. Вода здесь хорошая — можно мыться без шампуни. Прическу сделала высокую. Оголила уши. Нацепила большие сережки — белые колеса — чехословацкая бижутерия. Шейка сразу вытянулась. В голубенькой тени глаза увеличились, ожили, набрали достоинства. Платье, обтягивающее одно плечико и обнажавшее другое, косым клином разрезало грудь. В меру длинное, но не до такой степени, чтобы скрыть ровненькие ножки. На ноги надела итальянские туфельки: ноги в них замерли от блаженства.
Поглядела на себя Людмила...
И сразу увидели ее мужики с шахты Прокопьевской. По откровенным рожам было видно, что удивились и одобрили. Гм... Гм... — сказали. — А эта Людмилка из нашего управления... Смотри ты... в туфельках и с голым плечиком просто-таки... Молодец...
Пришли. Дискотека (господи) уже тасовалась. Какой-то парень (Сашка) в неопрятных джинсах играл на гитаре. Рядом на большой балалайке, уткнутой углом в пол, подергивал щепотью толстые струны старательный парнишка и демонстрировал разбойную игру на барабанах и тарелках сорокалетний испитой мужчина, должно быть, вернувшийся из дальних странствий к отчему порогу.
Звучала музыка в большом зале. От мощных децибелов .пульсировал деревянный клуб.
Молодежь танцевала „Ламбаду".
Мальчики истязали партнерш. С напряженными лицами, изгибаясь, подергивали выпяченными ширинками, стянутыми замками, подступали к девочкам, а те с бесстыдным равнодушием поощряли их, работая узенькими недоразвитыми бедрами.
Пахло пылью, потом от расстегнутых варенок, разгоряченных спин. Мальчишеские лица. Взбитые кудряшки причесок. Обтянутые задки. Джинсовые и голые коленки...
Нудящий звук гитары вдруг остановился, заставил всех оттянуться к стенкам, колонкам, ярко бьющему свету со сцены.
Людмила тут и вышла, тут и явилась перед глазами. В ней заозоровало беспутство...
А было-то в клубе больше малышни...
Но был и рокер с рогатой гитарой, и красивая девица — заведующая клубом, завладевшая чувствами такого хорошего парня с грустными глазами — музыканта Сергея.
И увидела Людмила во всех глазах свои туфельки.
И увидела свое облегающее платье, и белые колесики — сережки у смуглого лица... -
Она явилась из другого, какого-то взрослого и серьезного мира, красивая и безупречная, чтобы сказать, что клубное самодеятельное толковище — мир неухоженный и запущенный.
И ее он не захватит и не растворит...
А ведь все они видели эту яркую девушку в деревне в обшарпанных джинсах, мужской рубашке с завязанным узлом на животе.
Людмила простучала каблуками по расступившемуся кругу, взбежала на сцену и тут будто невзначай впервые увидела Сашку и высказала восторг:
— Никогда не думала, что в глубинке может быть такой ансамбль. Вы в консерватории учитесь? Чувствуется... профессионально поете. Особенно на английском. Вы же Сергей Корчуганов?
(И змея же. Ведь знает, что это не Сергей) <
— Нет, — сказал Сашка, в упор встречая ее глаза. — Я другой. А что?
— А... — не дослушала его Людмила.
Она была уже обращена на Надю. Всю ее внимательно вбирала, внимательно оценивала.
Не дай бог две соперничающие бабы встретятся. Да на виду у всех. Одна растерянная, другая — во всесилии готовой к прыжку пантеры.
— Неужели этот ансамбль вы сами организовали? Вы просто талант. И дискотека... Ансамбль прекрасно играет. И громко так... Да... А Корчуганов где? Можно его увидеть?
— Он... вон в той комнате, — уже вся насторожившаяся, ответила Надя.
— Найдем, — безо всякого интереса сказала Людмила. — А вы хорошо поете, — еще раз садистски похвалила Сашку. — Особенно на иностранном. Правда.
Сбежав со сцены, вместе с подружкой, она скрылась в комнате с этикеткой „Музыкальный класс".
А Надя, когда танцы закончились, выключила свет в своем кабинете и хотела уже уйти, да услышала смех за тонкой стеной в комнате Сергея, в той, где ОНИ сидели, и сразу остановилась. Когда эти городские девки появились, когда ушли к нему, она только о них и думала. Ей было уже не до дискотеки. Что там делают? О чем можно так долго разговаривать? Что там может быть интересного-то?
Надя приблизилась к стене — стало слышнее. Села на стул, прижавшись затылком к рекламе киноартистки, различила все голоса. Вслушалась. Эта, что в туфельках, притворяшка, обхаживает, ластится.
— Ну, Сережа, ну.миленький... Ну расскажи. И про металлистов. И про рок. Ведь ребята зло свое выкрикивают. У них же все как бы понарошке. Наигрывается.
— Вам и так все понятно. Мое-то мнение зачем?
— Ты же учишься. Вам там все объясняют. Твое мнение профессиональное. Из первых уст. Как могут быть рядом — Рок и Заволокины, а Сережа?
— Отстаньте...
— Молодые рок любят. Бесятся от рева. Рок всех заводит. А вот ты мог бы сейчас с баяном выйти к деревенским ребятам и начать играть? Все они так же затанцуют?
— Не надо к ним с баяном выходить.
— Почему?
— Эти ребята уже не мои. Мне их не победить.
— Как это?
— Знаете, что такое камертон? Ну да... Инструмент такой маленький. Он задает высоту тона. Так вот... эти ребята уже в роковых колебаниях. В роковых тонах. Мне их не выключить. В детстве мы лягушек ловили и к ним от батарейки подключали ток. Подключишь — она ножками засучит, задергается. Всю ее искрутит... Так и ребята эти уже под током. Под роковым током. Подключи к ним другой тон, или убери этот, заданный — они уже будут болеть, как при наркотическом голоде...
— Сережа, а мы с Дарьей какие?.. Тоже под роком? А помнишь?.. Я цыганочку сплясала... и тебе так понравилось...
Чтой-то она развеселилась — прям смех разбирает, — негодует Надя. — Когда-то уже сплясать успела...
— Правда, Сережа. Понравилось же?
Надя четко представляет ее издевку, бесстыжие глаза, губы эти: „На, отдаюсь"... И не чувствует, что больно вдавилась в стену затылком.
— Ну, а Заволокины твои... Это серьезно?
— А вы их слышали, Заволокиных-то? А что же улыбаетесь. Ну я же вижу. Урбанистки вы... Шахтерки в общем... и... давно отчуждены.
— Отчуждены от?..
— Вообще... мне тоже неловко передачи Заволокиных смотреть, когда...
Наде не видно, что в это время делал Сергей, почему замолчал. А после молчания, наверно, с усмешкой, спросил: — Вам, что, лекцию прочитать? Ну, скажем... Идет их программа „Играй, гармонь". Гармонистов тьма. Один играет. Второй... Хорошо! — говорит ведущий в микрофон. А я смотрю и... вижу — плохо же играют. Неумело. Мелодию мнут. Артритными пальцами еле по ладам елозят. Звук некачественный. Заволокины показывают вид, что им нравится. А надо бы сказать всем, и гармонистам тоже — это хорошо, а это — ну плохо же. Зачем лицедействуют? Не умеют и не решаются говорить с людьми откровенно.
Но когда они берут гармонь сами...
Я слышал их концерт, их „Мелодии с родины Шукшина".
Проиграли они один веселый наигрыш... Выждали, когда успокоятся эмоции, и неожиданно притихшему залу поведали:., „а с другой стороны улицы появляется новая ватага со своей гармонью и со своими песнями"... — и ворвался на сцену залихватский перебор.
Откуда он помнит, — дивится Надя. — Никогда об этом не говорил.
— И явились залу два образа разгульных улиц. Они не просто играют... Заволокины видят в человеке некую чувственную концентрацию. Они ее сами готовят. Ждут — даже в паузе. И когда эта концентрация достигает критической массы, они мелодией своей ее называют, трогают, раздвигают, разматывают и ведут за собой. И для каждого человека эта мелодия своя. Узнаваема. При их игре люди, сидящие в зале, не выдерживают покоя. Я видел, как на их концерте закружился весь зал. У Заволокиных не просто „Подгорная" или „Подергушка" — у них свой поворот народной мелодии к твоему чувству. Гармонь Заволокиных одинока. За ними больше никого нет. Они последние из Могикан. Ладно... Все рассказал я вам и... Конец. Мой баян тоже умер.
— Ну уж, ну уж... — подольстились слушательницы. — Ты-то здесь зачем? Вон нового министра культуры назначили. Артиста.
— Ничего я не сделаю. И новый министр — тоже.
— А тогда твой „музыкальный класс" что такое?
— Мне отвечать? Когда девушки вот в таких нарядах и босиком перед тобой сидят и что-то спрашивают, сдается мне, они серьезных ответов не ждут.
— Сережа, а мы обиделись...
— В таких нарядах идут на бал.
— Балов нет. Наряды некуда девать. Все танцуют в джинсах. Куда нам деться?
— Интересно... О чем вы у деревенского парня спрашиваете.
— Сам говоришь, что ничего не ждешь. А зачем учишься? Что-то видишь?
— Вижу... Поэтому знаю...
— Что? -
— Чтобы вы вышли в туфельках на бал, культуре надо много платить. Платить, чтобы вывести к телевизору лучших композиторов, художников, певцов, танцоров и отдать им просветительные уроки. И у экранов на тридцать минут ежедневно останавливать жизнь, как в Китае на обязательную физзарядку. И сделать эту программу главной. И так двадцать пять лет. И пусть эта передача покажет всех нас — „какие мы". Чтобы ужаснуться. Проведут уроки Уланова и Козловский. Родион Щедрин и Спиваков. Штоколов расскажет о Шаляпине — почему он велик, а Зыкина — о Руслановой. Елена Образцова покажет, почему некрасиво безголосой девице захватывать ртом микрофон, прыгая на эстраде. Кто-нибудь расскажет, почему поются песни и почему они умирают. Зачем они? Может это атавизм? И чтобы стали эти телевизионные уроки для всех необходимы, как дыхание. Начнется медленное прозрение. И если все будет так... а так не будет — это ясно... И нс узнаете вы никогда, куда, на какие балы выходить вам вот с такими голыми плечиками. На танцплощадки к ПТУшникам. Сегодня ваш Андрей Болконский танцует „брейк". Вот такой ликбез...
— С-е-р-е-ж-а!..
— Все... Просветительская беседа окончена.
— А?., а мелодии с улицы Шукшина? Ты же обещал... Ну, Сережа, ну, миленький...
— Если обещал, то... Вы сегодня такие...
Он откинул крышку пианино. Неспешно и негромко заиграл.
— Что это? — тихо спрашивают у него.
— Утро туманное, утро седое... А слова тут должны быть... Красивые... Ивана Тургенева.
— Того самого... Который — Отцы и дети?
— Того самого... А вот... „Я встретил Вас"...
Сергей не поет, а проговаривает строчку знакомого романса. Тоскливый и дурашливый шепот слышится за стеной.
„Какое-то настроение у него сегодня... Утешает"... — Думает Надя. А разве на пианино он умеет играть? Кто бы знал?..
— Все, домой. Я еще ужин себе не готовил, — слышит.Надя.
— Мы с Дарьем тебя проводим. Хоть по улице с гармонистом пройдемся. На нас из окон будут смотреть.
Над избами висела огромная луна. Пыль к ночи улеглась. У ног качались короткие тени — мешали ступать.
Людмила подстраивалась к шагам Сергея.
 
Я в глаза ему смотрю:
Раз такое положенье, 
То уж ладно, говорю, 
Поцелуй без разрешенья.


Это про меня песня. Сережа, мы тебя компрометируем? Дарья, смотри, как он от меня сейчас шарахнется.
Сергей заглядывает в ее лицо сверху. Тень от белого колеса в мочке лежит на ее шее. На лице яростный свет луны.
„Неужели она не помнит тот рассвет? Тот испуг и тот стыд?“
— Зови на чай, — сказала Людмила.
Сергей заупрямился.
— Зови, зови...
„А хрен с вами, резвитесь", — подтолкнул себя Сергей.

* * *

...и когда вспыхнул свет...
Скрученный электрошнур в известковом панцире завязан над патроном узлом. Толстый набел выкрошился на сгибах. На потолке стойкий налет копоти, мух, пыли. Дверца духовки провисла. Верхние кирпичи печки у потолка разрушены, сбиты, косо приставлены. Глиняная штукатурка у выдвинутой заглушки трубы облуплена. По ней, разбавленный сажей, след протекшего дождя. На плите сковорода с неотскобленной гарью жареной картошки. Голый стол. Газета. Кирпич серого хлеба. С отогнутой крышкой консервная банка от кильки в томате. Зола на жестяном листе у поддувала. Подпертая совком чугунная дверца. Дерматиновый чемодан с никелированными нашлепками под кроватью. Этажерка с журналами, бритвенным станочком, одеколоном „Шипр“. Полотенце на гвоздике, рубашка на плечиках в простенке.
Клубком из коричневых носков заткнута проточенная мышами дырка в углу пола. Гармонь у стены. Рядом с этажеркой на расстеленных газетах навалом черные и толстые книги: „Микельанджело", „Рерих", „Мифы народов мира", „Марина Цветаева", нотные листы в раскрытой папке. Жилье холостого парня. Кабинет музыканта. Апартаменты деятеля советской культуры.
Дарья стояла молча. Людмила присела у газеты возле развала книг, стала их разглядывать.
— А это что? Церковная, что ли?
В ее руках старая книга с корочками из дощечек, обтянутых пересохшей кожей. При развороте корешок трещал и натягивал волокнистые нити серой пеньки. На первом листе книги цвела вязь красной буквы и начертания черных знаков.
— Ты это читаешь, что ли, Сережк? И буквы совсем не наши. Где ты такую взял? Дорогая поди? Че же разбросал? Все валяется. А здесь что?
Она вытащила из-под этажерки рубашку, набитую нестиранными майками и трусами. Развернула, вывалила — ударил запах нестиранного белья и пота.
Злость хлынула в голову Сергею.
— Положи, — сказал он и стал зверски засовывать белье в рубашку.
— Не рви, — воспротивилась Людмила. — А то сейчас заору. Скажу: насилуют.
Сергей решительно вырывал рубашку — Людмила не отпускала.
— А-а-а!.. — заверещала она дурным голосом.
Сергей обалдел.
Людмила села на растрепанный узел.
Все трое замолчали.
Виноватая Людмила подняла глаза — глаза были бесстыжие.
— Сережа, ты здесь будешь и зимой жить?
— Здесь буду и зимой жить.
— А дрова-то есть? Ты сам их заготавливаешь или их тебе кто-то должен привезти?
— Сам заготавливаю. Сам. Сам.
Он почти спокойно разговаривал. А только что готов был выкрутить руки.
— Ладно, мы пойдем. А это я постираю. Будешь ходить на дискотеку наглаженным. Вон сколько баб в деревне, а ты сам рубашки стираешь. Эх ты, добрый молодец... Лель... Дилон... и не воспользуешься.
— Не трогай белье, — пригрозил Сергей, уже сдаваясь.
— Да ладно тебе. Нам с Дарьей это не трудно. И будет повод еще к тебе в гости прийти, — примирительно призналась Людмила.
— А уже прохладно у тебя на полу. Из щелей несет. Ой, заготавливай дрова, парень.

* * *

— Людка, бессовестная, ведь я тебя насквозь вижу, — заругалась Дарья уже на дороге. — Он же мальчик совсем.
— А я мальчика хочу. Я для него самая, самая... Луна-то какая!!! — с бесовским бесстыдством закинула за голову руку. — Че меня все держат, все учат. А я вырываюсь, вырываюсь...

* * *

Половину шахтеров отправили домой, а половину оставили копать картошку. Поревели. Поглотничали. Куда!.. — сам парторг с шахты приезжал. А эту силу никогда никакие слезы не трогали. Успокоились. Ладно. А если ладно, то... пусть.
Под байковыми одеялами спать уже холодно. Людка встала утром, прокричала мужикам:
— Эй, вы, идите к председателю — пусть нам дрова привезут. Мы уже мерзнем.
День прошел: мужики никуда не сходили.
— А я знала. Эти, что остались, за себя-то не постоят. Дарья, завтра пойдем. И дрова у нас будут.
Людмила давно знала, что все начальники врут. И крутят. И лицедействуют. И изворачиваются. В конце концов пообещают и не сделают. И даже не подумают, что их клянут, злом от досады исходят за легковерность. Им... что им..? Утрутся. Этим начальникам... любому загляни в глаза, увидишь: совести у него давно нет.
Вооруженная грузом опыта, Людмила с Дарьей заявилась к председателю. Она его презирала с того дня, когда с девчатами жаловалась, что у пьяных шоферов машины с пшеницей мокнут под дождем. А председатель на них рукой по столу хлопнул.
Девушки переждали толкотню мужиков в коридоре и вот они — одни в кабинете. Явились скромницы.
Людмила села напротив и сразу распахнула глаза — большие и откровенные.
Председатель под этими глазами от мужской горячки стал медленно отходить. Расслабился. Откинулся на спинку стула. Взглядом всю обшарил. „Так... А ведь ты, товарищ председатель, кот...“
— Рабочий класс пожаловал. Ну, держись, говорю я себе.
Городской мужик. Вольный. Городом набалован. В институте покантовался.
— Анатолий Александрович, мы ночью мерзнем под тоненькими одеялами. Вот, все на нас. Обогревать нас надо — дрова привезти.
— Всего-то, — обрадовался председатель. Он легко себя почувствовал. Думал, девицы сейчас что-нибудь выкинут.
— Будут, — поспешно согласился Анатолий Александрович. — Сегодня же прикажу. Вот, на заметочку поставил.
Людмила за его рукой проследила и птичечку видела.
— Мы надеемся, Анатолий Александрович. Всю ночь будем о вас помнить.
— Вот порадовали. И я не забуду, что вы меня всю ночь помните.
Выскочили. Испарились.
Прошел день. Вечер. Дров не привезли: что и следовало ожидать.
На следующее утро председатель долго переговаривался с кем-то по коллектору. Из коробки, стоящей на столе, резкий мужской голос срывался, изворачивался перед самым лицом: кто-то форсированным звуком докладывал и оправдывался. Голос этот председателю надоел, и он сказал ему:
— Ладно... Понял. Понял.
Щелкнул клавишей и голос заткнулся. И тут же увидел Людмилу с Дарьей.
— Это мы, — сказала Людмила.
— Вижу, — сказал председатель.
— Не привезли.
— Что?
— Ну дрова-то.
— Привезут.
— А вы вчера сказали, что сразу распорядитесь. Что на заметку взяли.
— Взял, взял... Ну нельзя так по-детски... Знаете сколько у меня было таких заметок на день? Привезут вам дрова...
— Зачем тогда так говорили. Вы соврали, что ли?
— Вы что так разговариваете? Я вам дружок? Кум? Брат?
— Необязательность, это ваша норма жизни? Пообещал — не сделал и... ничего... Считаете, что вранье не наказывается?
У председателя кровь отошла от лица. Чтобы не сорваться, не обнаружить гнев, он почти мирно сказал:
— Вот что, девицы, вы идите, работайте. Все остальное не ваша забота. Это понятно? Все... -
— Счас... Только мы еще не сказали, что вы, Анатолий Александрович, нам не нравитесь. Потому что... если человек врет, он совсем уж. Теперь все...
Повернулись, пошли. И у двери поспешно:
— Ой, нет, не все... Хотим услышать... Не я, не она, а все шахтерские: дрова-то нам когда будут?
Спросили. Стали ждать. Анатолий Александрович уже телефонную трубку в руке держал, вернул ее с грохотом на рычаг. По лицу прошла зубная боль — он ее утишил.
-— Сегодня привезут.
На улице Людмила сказала:
— Не знаю, как ты, а я чуяла, меня бы он задушил как Дездемону.
День копали картошку. Комбайн не шел. Сдирал ботву, бил клубни — отволокли его в сторону: Копали вручную, металлическими скребками. У Людмилы на руках перчатки — подсказано техникой безопасности. В вязаных перчатках, забитых землей, комфортно.
Осеннее солнце теплое и ветреное. Запах земли и картошки проникал во все поры' — глазами слышался. Веки налились тяжестью — весь день в наклоне.
— Ой, Дарья, у меня остеохондроз и коленки не сгибаются. Сейчас только аэробику делать.
Солнце уже завалилось за березовый колок когда приехали с копки картошки. Дров в общежитие шахтерам не привезли. Вода в умывальниках ледяная. Ладно...
И ночью поленницу дров, сложенную у дощатого сарая в председательской ограде, кто-то всю перетаскал в общежитие. Дрова березовые, крупно наколотые, сухие.
Днем никто за этими дровами не пришел. Наряд милиции не вызвали. В праведном гневе добытые дрова не конфисковали. А в деревне об этом событии узнали все.
— Людмилка, не боись. Все по уму. Ты у нас сама справедливость, — резонно поддержали шахтеры. Печка с вечера жарко гудела.

* * *

Со станции Сергей шел пешком. Подорожник стегал по ботинкам. Ремни баяна натрудили спину, давили на плечи. Пуговицы рубашки расстегивались на груди.
А он жил впечатлениями.
Преподаватель Пахомов, недоброжелательный после урока, выслушал его незаинтересованно и бегло пробегал глазами по его листам. Сергей показал ему свои песни. Не песни, а так... мелодии на тему сибирского поэта Ключникова. Стихи какие-то органные, навеянные Рерихом, космосом, дальним светом.
Песни Пахомов проглядывал, перекидывал листы, возвращался снова, останавливался.
— Я слушаю, слушаю... Вот эту тему повтори.
Подсовывал записанный текст Сергею.
Прослушал и ожил.
Несколько раз повторяли они все, что Сергей наиграл.
— Теперь к той вернись... Все-таки так? Остановимся... Кажется, раньше у тебя было что-то другое. На какой текст ты это насочинял?
В аудиторию вошел высокий мужчина при короткой бороде.
— Ну, скоро, Дмитрий Васильевич? Все срываешь, — свойски поторопил Пахомова мужчина.
— Постой, — придержал Пахомов. — Иди-ка сюда. Посмотри.
Интеллигентная борода глянул на Сергея, на его руки, растерянно отвел глаза.
— Послушай моего студента. Свои вещи показывает, на слова какого-то Ключникова.
Когда Сергей проиграл мелодии, Пахомов спросил:
— Да? Неклишированное видение. Непредсказуемая интонация. Какой-то уход от ожидаемого. И странное отражение временного настроя. И какой дилетантизм. А... есть что наполнять... аранжировать. Вот бы тебе..: Ты возьми. Посмотри. Серьезно...
Пахомов длинному в бороде стал подавать листы, многозначительно крутя на нотных значках пальцем.
— Посмотри.
Когда высокий вышел, Пахомов сказал вслед:
— Знаешь, кто это? Руководитель оркестра народных инструментов при радио и телевидении Лебедев. Слышал о таком? Ну все, Корчуганов. Домой. Ведь я опаздываю...
Второй раз показывал свои мелодии на занятиях по композиции Пахомову. И вот... И не хвалили. И не сказали ничего. Перебрасывались знаками. В лицо мельком взглядывали и все... Отчего же не проходит радость всю дорогу? Потную спину холодит предвечерний день. И хочется предаваться воспоминаниям о людях, сдержанных на похвалу, но ясных в удивлении своем.
Догнала Сергей подвода. На телеге фляга, бачок, картонный ящик и колхозная повариха Вера Аленкина.
— Сереж, домой? Садись, подвезу. Только к комбайнерам заедем. Ужин им везу. Недолго это. Покормлю и сразу домой. Вдвоем-то веселее.
Сергей сел, свесил ноги с края телеги. Баян положил на подстилку, чтобы не бился.
Вера подгоняла лошадь неумело, подстегивая измочаленным прутиком. Лошадь на миг имитировала испуг и прежней малой трусцой бежала по дороге. Вера в ситцевом платье, в расстегнутой трикотажной кофте сидела и костистые коленки ее, остро очерченные, прыгали на ребре телеги, а резиновые сапоги дрожали на сухих лодыжках. Испитым и добрым было ее лицо.
Сергей, уже будучи в городе, узнал, что от нее ушел муж. Что ездила она на Алтай к сыну, учившемуся в школе механизаторов, — сына призывали в армию. Вместе пошли они в военкомат. Был мороз выше сорока градусов. Она в валенках, сын в летних ботинках. До военкомата тридцать километров. Поднялась пурга, шли по бездорожью. Сын стал замерзать — был очень легко одет. Говорил: ноги ничего не чувствуют. Подсказывала: переступай чаше. Ботинки заколодили. Сын взрослый, ростом выше ее, стал плакать, как маленький. Стал садиться. И падать. Она тащила его на себе. Потерпи. У самой силы кончились. Положит его, отойдет немного дорогу поискать — его снегом заносит. Вернется, поднимет на спину и опять несет. Он коченеть стал. При ней и застыл. Она одна пошла. Только отойдет шагов пятьдесят, слышит, будто зовет. Вернется: нет — мертвый. Поставит его на ноги, чтоб виден был, чтоб не потерять из виду. Потом сама упала, неподалеку. Нашли их на третий день по ее руке — из-под снега торчала. Сама выжила, только рука скрючилась. Сына там в гору похоронили. Плохо закопали — в сухой гравий. Осыпется, оголит могилу.
Сергей разглядывал повариху, се некрасивые тонкие ноги. Представлял в метели с сыном, который почему-то замерзал на се глазах. Парень-допризывник отключался, а она, маленькая, многожильная, тащила его на спине. Что у нее теперь осталось? Только горе? Или есть еще какие-нибудь чувства? Одна. Сына нет. Муж ушел. Остановила свою ленивую лошадь-симулянтку перед Сергеем. Подвозит...
Комбайнеры, увидев повариху, развернулись на поле, приткнулись комбайнами к соломе. Вылезли из кабин, тяжело ступал по стерне кирзачами.
— Вера, кого это ты по пути прихватила. С музыкой ездишь. Мужики, концерт будем слушать. Здорово, Сергей. Ты как к нам? Заблудился, что ли? Подвигайся ближе. Вера, ты парня-то накормишь.
— Поди не чужой. Нашенский. Неужели голодным оставлю.
Борщ, разболтанный во фляге, в алюминиевой чашке, был наваристым и казался вкусным. Мясо на трубчатых костях мужики посыпали солью, ели обстоятельно.
Еще был рисовый гуляш и компот из сухофруктов. Разбухшие кружки яблок всплывали в кружках — мякоть набрала холод осеннего вечера.
Сергей знал всех комбайнеров. Дядя Петя Ларин с животом, расперевшим болоньевую куртку, Колек с коричневым лицом и лысиной, Дрыга и Иван Панюков с солидной горбинкой на носу, не мешавшей ему быть мягким и добродушным. Лица у всех иссечены ветром, губы в черных каемках, веки воспалены и в уголках обожженных глаз сгустки белого молозива.
— Сергей, куда тебе спешить, — сказали мужики. — Оставайся с нами. Вот валки подберем — это у нас последнее поле. И что-нибудь сообразим на радостях. Посидим, праздник себе сделаем. Ну... Не отрывайся от народа.
Сергею не трудно было согласиться.
— Вера, что у тебя там в коробке? Оставь нам хлеба. Да тут и мясо еще есть. Сложи в чашку. И компот. Да вернем мы всю твою посуду, не боись. И кружки оставь само собой. Да все тебе утром прямо на кухню доставим. При тебе Кольку поручаем. Сговорчивая ты баба. Таких только мужики и любят.
Повариха уехала.
Комбайнеры заторопились.
— Сергей, может, с кем в кабине проехаться хочешь? Нет, рубашка у тебя легковата. Я уже у шапки уши опускаю. Наверху ветер просифонит.
Комбайны запустили, вывели на валки. Сергей сел в солому. Горячая, изжеванная пыль клубилась над кабинами и сваливалась шлейфом по тихому ветру. Машины жадно захватывали улежавшиеся валки, хозяйствовали, властвовали над расстеленной землей. Только маленькие фигуры комбайнеров казались замершими — темными силуэтами на вечернем поле и никак не проявляли себя: громадная машина сама по себе, неподвижные фигурки сами по себе — вечны. Ему даже показались они в своих кабинах над полем обреченными на неподвижность, как каменные истуканы на курганах. Хоть бы шевельнулись, хоть бы обнаружили признаки жизни. К нему даже подступало крамольное недоумение: столько часов сновать туда-сюда, биться в машине. Думают ли они о чем в своей неподвижности, живут ли? Столько часов в один конец и обратно, туда и обратно и много дней...
Подъезжали из деревни машины, пристраивались сбоку к комбайнам. Сергей увязывался с ними, трясся по жнивью и придерживал мешок от шнека. Пшеница хлестала по ногам, забивала ботинки. Когда машина была загружена до краев, Сергей соскакивал, вытряхивал пшеницу из ботинок и ждал новую.
Комбайнеры кричали что-то, но Сергей не разбирал их голосов и вблизи заметил, что мужики в кабинах все-таки живут.
Они вдруг, по им одним понятным сигналам, в одночасье остановились, собрались вместе, полазали по карманам, собрали в пачку деньги, вручили Кольку и отправили его в деревню с машиной.
— К Зинке подпольщице. Есть у нее. Сам смотри... — сказали Кольку. — И не жмись.
Колек уехал. Мужики отправились к своим комбайнам. Комбайны зашевелились. Тронулись. .Остался стоять один Кольков. Рядков оставалось уже немного: видно по сваленным купам соломы.
Колек быстро обернулся. В старой дерматиновой сумке у него стояли десять бутылок белой., Мужикам подал знак.
Все. Комбайн Ларина первым сошел с полосы. За ним уже двигался вдоль скопненных рядов соломы комбайн Дрыги и только комбайн Ивана Панюкова удалялся на край поля по последнему рядку. Его не ждали — собирались к обжитой копне соломы.
До сумерек убрались. Слизали последнее поле.
Все съехались. От работы отдыхали на ногах — разминались. А сумку уже видели и положок, расстеленный Кольком, и хлеб на нем, и алюминиевые кружки.
Но не спешили садиться — уважали степенность. Предстояла не просто выпивка, а заработанный ритуал, требующий не суетности, а мужского уважения. Все... Главную свою работу закончили и вольны. И никакой хрен не указ. И сели вокруг положка. А на куртках, на телогрейках пыльных писать можно. Руками кружку не поднять: железо можно, стакан — трудно.
— Вот интересно как бывает, — сообщил Ларин, — у меня мотор, только последний хвостик добрал и все — захлебнулся. Как кто подсказал. Отмолотился и затарахтел вхолостую.
Колек разлил по кружкам. Разобрали.
— А ты, Сергей? Как не буду? Это ты брось. А много тебе не йадим. Эту не выпить — грех. Здесь у нас не пьянка. Это богов завет. Месяц с сидений не слезали. Что, мужики, ведь нормально поработали. И дотемна вечер даже для выпивки оставили. Ну, подняли...
Сергей не знал, с к о л ь к о ему налили, хотя кружку держал. Водка там не видна была. Алюминиевая кружка, побитая в переездах, внутри была темная, по ободку на дне обозначился светлый круг, но сколько в ней водки, не определишь — прозрачная водка. А чувствуется, что-то колышется.
Сергей поднес кружку к лицу — ударило спиртным, но не противным на осеннем холоде, медленно выпил.
Мужики на него смотрели, подали кусок мяса, подождали, пока закусит. Бережные были мужики. Не смеялись. Сергею, одинокому в деревне, давно не слышавшему слова участия, стало легко на душе, близко где-то предчувствовались слезы.
— Будто ангел по сердцу босиком прошел, — сказал Колек. — Что, Сергей, захорошело? Времени-то у нас сколько! — опомнился Колек. — А бутылок-то еще сколько! — развеселил всех.
Потом выпивали уже без церемоний: в рядовом говоре. Наливали-выпивали, закусывали. Только поосторожились: мужики, мясо надо растянуть.
Сергей уже выпивать отказался.
— Нет, так нет, — сказали. — Поняли, Серега. Только ты у нас тут не простынь в одной рубашке. Может, тебе куртку мою дать?
— Не, — сказал Сергей. — Сейчас согреюсь. Я же не просто так остался.
Он вынул из чехла баян.
Пока расстегивал, думал: что подобает в таком случае? Развеселились уже мужики... Веселую? Зачем в этом поле у комбайнов, у копны соломы веселая? Песню какую — не в том настрое: чего это вдруг песня. Не для песен сидят — выводят себя из усталости водкой — всесветной врачевательницей. Что ладно будет к месту? Ведь ждали же чего-то? Оставили. Что не собьет раскочегаревших свои чувства говором и дружеской откровенностью мужиков?
Вспомнил фронтовую передачу о Василии Теркине: „И кому какое дело, кто играет, чья гармонь". Просто все решил Твардовский... „бросил пальцы сверху вниз“... „Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ". Сергей с издевкой поддел себя: Это я-то, это о мужиках-то: молодой еще народ?..
И вдруг баян хрипло рявкнул. Сергей непроизвольно устроил беготню пальцев по всему ряду. Однако в этом раздрызге была озорная система. Он ловил глазами их лица. Говор смолк.
„Мы по улице шагаем, Девок нету — так гуляем", — не стесняясь, кого-то передразнивая, выкрикнул Сергей. А он и правда пьяный был — голова легкая.
 
С ухажеркой Клавою,
Я по речке плаваю.
А причалить не могу —
С палкой муж на берегу.


— Ну дает, бляха-муха, — восхищенно выругался Колек.
— Что сыграть? — Сергей сдавил баян. Выжидательно смотрел на мужиков.
— Все, — сказал Колек. — Что хошь... Концерт по заявкам.
— А что по заявкам? Заказывайте.
— А, правда, ты все сможешь сыграть? Какую скажи? Все? — заинтересованно захотел убрать сомнения дядя Петя Панюков.
— Песни?
— Ну песни. А что еще бывает? Ну пляску. Подгорную там. Танцы?
— Могу.
— Все, что ли, какие есть?
— Это не сложно. Даже ту, которую не знаю, сыграю. Напой мотив, я его возьму.
— Это как, талант или ты разучил все?
— Ну, талант!.. Нет... Просто, что слышу в себе — все на баян перевожу. Ну... проигрываю. Вот про... про вечер этот можно сыграть.
— На хрена... Симфонию поди какую-нибудь начнешь, — не согласился Колек. — Я как-то не люблю даже на баяне всякие переборы. Тирли... Тирли... Начнет прыгать туда-сюда. Вроде он вот как хорошо может. Не поймешь... А другой как заиграет, все... Это — музыка. Все понятно. Что-то как подмывает тебя...
— Про пьянку нашу можно сыграть. Про вас кого-нибудь.
— Как это?
— Ну давай, дядя Петя, я вас сыграю. Покажу какой вы есть.
— Ты что, Серега, разве можно человека музыкой изобразить?
— Сыграть? А вы скажете: угадал я его нет?
Дядя Петя — родня Сергею по матери. Еще мальчишкой Сергей бегал за ним по пятам, когда молодой еще дядя Петя ходил с орденами и медалями на гимнастерке. Когда умерла его мать тетка Наталья, дядя Петя зашел в закуток за сарай и плакал. Его нашла бабка Гурьяниха, подсела рядом и гладила по голове.
— Петь, Петь, Петь... Ну поплачь, поплачь, легче будет. Не держи горе в груди. Нет — рано ушла... Ох и песельница она была, Петя. Как за столом пела. „Черные очи, черные брови“...
— Я знаю. Украинская...
Дядя Петя соглашался. Успокаиваясь, вшмыгивал в нос натекшую на губы влагу и слезы. Промакивал лицо ладонью.
Сергей видел его тогда, любил, жалел и стыдился его слез — ему не хотелось, чтобы солдат в гимнастерке плакал. Какой же это фронтовик. Фронтовик — это...
Сергей громко, взрывными ударами, воспроизвел какофонию военных песен: „Марш артиллеристов", „Вася-Василек“, мелодию из кинофильма „Актриса", „Кто сказал, что надо бросить"..., „Землянку", „На безымянной высоте", и ту, что „нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". На этой он подольше остановился, когда почувствовал, что у мужиков горестный холодок подъема, той сосредоточенности, когда бесконтрольно срываются все заклепки и человек непредсказуем в своем чувстве. И тихо, почти приостановившись, почти замолчав, глядя куда-то, помня и уже жалея, выговорил давние слова „Черные очи, черные брови". Выговорил эти слова и дальше не мог: глянул на дядю Петю Панюкова, уже пожилого и выпившего, и не узнал его. Нет, узнал... Он был там, на дровяном пеньке с бабкой Гурьянихой. Только глаза были другие — в недоумении и испуге.
Глядя перед собой, он налил себе кружку водки и выпил машинально безо всякой очереди и зло откусил корку. Вскочил. Походил вокруг. Остановился около Сергея. Хотел сделать какое-то движение или сказать что — не стал. Сел на свое место. Тогда только сказал:
— Давайте выпьем еще.
Выпили. Помолчали.
— Ну, Сергей, — сказал дядя Петя, — молодец, что остался. Правда, мужики?
— А ты ничо, наш парень, — похвалил Колек.
— А теперь слушайте... Кто это?
Сначала Сергей пародийно вывел плаксивую мелодию: „Вот умру я весною, похоронят меня, и родные не узнают, где могила м-о-я-я“...
Прервал ее надрывным выкриком: „Где мои семнадцать лет, А где мой черный пистолет?"... „Распроклятый сын, камаринский мужик, заголил жопу, по улице бежит". Потом Сергей пожалел „Камаринского мужика"— сыграл ему хорошую щадящую мелодию, извинительную. Потом эта мелодия начала портиться — вздрагивать, выпендриваться и под конец Сергей нарочно громко выявил на ладах: „Тырли... тырли..." И замолк.
Мужики развеселились, стали хохотать, обнимать запанибратски Колька.
— Точно!.. Это ты, Баламошка. Ну, Колек!.. Тирли... тирли... Где мои семнадцать лет. А!.. Я на твою лысину даже и не смотрю.
— И не он это, — заоправдывался Сергей; ему показалось, что в своей игре он далеко зашел.
— А вот это... в таком состоянии... ну, по пьянке, вы сможете слушать? хмель хочу перебить: все-таки много уже выпили. Я вот это люблю. Правда, она не под этот вечер сегодня.
„Я вспомнил вас и все былое"... Правда, хорошо кто-то о жизни подумал? Только слушают эту песню не у положка с алюминиевыми кружками и разломанным хлебом. Слушают ее в тихом зале... Хорошо же жить, правда...? — спросил Сергей. — Все-таки я пьяный сегодня. Много там было в кружке? Меру потерял...
— Мужики, по последней... Выпьем за Сергея. Он же нам сегодня помогал... Что же не повезло-то тебе, той зимой... А ты вот смотри-ка — выкарабкался. За что хвалю. — Дядя Петя Ларин прижал Сергея.
Мужики положок, бутылки, сумку уложили в чью-то кабину.
— Ну, домой. Сергей, с кем поедешь?
— Что-то ты малость затяжелел... — Ивана Панюкова подсадили в кабину.
В кабине он сразу ожил. Мотор у него завелся быстро.
С поля комбайны вышли на-дорогу — темноты большой еще не было.
А утром... Утром колхозная машина подобрала Ивана Панюкова на дороге у кювета: спал пьянь-пьянью. Привезли его домой.
Комбайны Петра Ларина и Колька стояли на улице под их воротами. Комбайн Дрыги — у мастерской. Комбайн Панюкова потерялся. Главный инженер съездил на поле — нету. У мастерской — нету. Вот с...мое... не иголка же?
На второй день нашли в березняке. Вычислили: гнал Иван комбайн по дороге. Заснул. И упал. Упал так ловко, что комбайн задним колесом даже не задел. Дорога отошла в сторону — комбайн пошел прямо. Подминал молодой березняк, кустарник. Придавленный подрост распрямлялся следом. Комбайн ткнулся в большую березу и забуксовал. Колеса крутились вхолостую, всю дернину под собой измололи. Мотор выработал весь бензин, заглох.
Так и стоял комбайн, укрытый мелколесьем, а хозяин его не мог вспомнить, как очутился на дороге.
Новость на деревне: комбайнеры перепились. Все взоры на жен. А жены: „Пьяницы дак... Не могли до дома дотерпеть. Вот и нажрались. А эта Зинка по двадцать рублей за бутылку с них содрала. Окна ей надо повыбивать, торгашке паскудной”.
На правлении колхоза было решено Ивана Панюкова, Петра Ларина, Федора Дрыгу и Николая Горобцова лишить всех причитающихся за уборку премий. Поощрения выходили большие: некоторым по восемьсот рублей, некоторым больше тысячи.
Члены правления сомневались, ‘правда неуверенно, в справедливости" наказания. Может, надо простить. Жалко мужиков. Держались... держались... Не в разгар же уборки выпили...
Председатель урезонил: — А мне не жалко? Но не будем же мы-то предуборочное решение общего колхозного собрания отменять. Все сами решали. Самим и отвечать. Иначе... на чем же дисциплине держаться? Поступись раз, поступись два... Сами, сами все условия обговорили. Да, трудное наказание... — И зло сказал: — Думаю, ничего бы они не затеяли, если бы этот сопляк с баяном возле них не очутился. Вот бы кого я наказал...

* * *

Надя вышла замуж за Сашку Ерохина. В обеих семьях готовятся к свадьбе. Говорят, что на свадьбе будет играть цветная музыка.
Сашка съездил в город и привез какой-то плоский ящик в картонной коробке. Распаковал его в клубе. Ящик лежал на столе разноцветными лампочками и стеклянными трубками кверху. Сашка включил штепсель в розетку — в ящике заклокотало, зашипело, трубки замелькали и в их молочной белизне обозначились цветные вспышки. Они вздрагивали и истаивали. Вдруг вспыхнули все сразу, накалились и заиграли радужными всполохами. Сумрачный потолок облился огненным калейдоскопом, засиял и на нем начал плавиться и плавать неуловимо нежный цвет и на лицах любопытных ребят, случившимся при первой пробе, зашевелились цветные блики.
Сашку устроил полученный эффект.
Он воткнул в тройник вилку магнитофона и при трескучей музыке электроогни еще веселее включились вторить ударникам, динамичным ритмам. И свет этой музыки и бесовский ритм сразу подчиняли: две машины синхронно работали в заданном светоимпровизационном пульсе.
Надя уже влюбилась в свою свадьбу. А в Сашку — еще сильнее.
Светомузыку Сашка смонтировал сам. Сделал ее по своей схеме. И паял, и рассчитывал всю светосистему — тоже. Он учился на радиофакультете. Этот прибор для него — семечки.
— С-а-а-ш-к-а! — восхищалась Надя и искала восторг в лицах других. Ей одного своего счастья было мало.
А Сашка проворачивал эбонитовый кружочек на проигрывателе. Музыка и беснующийся свет в воздухе притухли. При повороте кружочка звуки нарастали, крепли, свет оживал и звук вдруг доходил до громового грохота, разрывался в ушах, глох в воздухе. И все буйствовало, вспыхивало, горело, гремело и всем хотелось кричать и притворно зажимать уши.
Сашка считал, что такой звуковой диапазон достаточен для свадебного веселья: всем все будет слышно.
Записи Сашка заранее взял у друзей: не наш самодеятельный суррогат, а музыка настоящих западных ансамблей. Под нее неоднократно на студенческих пирушках балдели.
Сашка смонтировал светомузыку в большой комнате. Рядом на тумбочке, в потайном чреве поставил магнитофон, чтобы высвободить побольше места для танцев. Никто еще при таком свете в деревне свадьбы не делал. Очумеет деревня.
Вместе с Надей обговорили, что управлять аппаратом надо упросить Алеху Безуглова: не самому же жениху этим делом заниматься. Ради такого дела Алеха сорвется на два дня из своего ПТУ.
С музыкой было решено. С водкой — тоже. Две семьи — Сашкина и Надина в два аппарата гонят в бане жидкость. Для близиру подкупили два ящика московской — глаза службам замазать. Деревенские самогонку предпочитают очищенную, приправленную отваром из дубовой коры: от нее меньше голова болит.
На свадьбе будет много молодых: Сашкины друзья из города. Свидетелем решено пригласить Генку из Сашкиной группы. Будут Надины подружки: это уж кого ей захочется пригласить. Ну и родня и прочее... другое поколение. Предки.

* * *

Хмель — широкая радость, да не всем поровну.
Слышит деревня свадьбу.
Как Надька научилась целоваться-то бессовестно: не губами скромно притрагивается, а запрокидывает голову, прилипнет руками, притянется и не оторвешь: гостям ждать надоедает.
И сама невеста всю стопку водки выпила. Разве можно?.. А самой первую ночь спать с мужем. Первую ночь... А... Сейчас рубашки невест на обзор не вывешивают — ничего...
На столах много всего — не поскупились. И гуси тушеные, и виноград в вазах, и яблоки. И не наша в черных бутылочках „Пепси Кола". И вода Карачинская. Холодная — в фужерах пузырьками кипит — рот обжигает.
Надька в фате красивая —в материну породу. Все при ней.
А Сашка, как уехал в город учиться — стал задавалистый: все с кандибобером. Прям — лучше его в деревне никого нету. Друзей наприглашал: с имя просто и не поговоришь.
Выпивали за жениха и невесту: чтоб жилось долго и хорошо. Чтоб муж жалел жену. Чтоб деток побольше нарожали.
— У-р-А-А-а! — дружно вскричали молодые гости.
— Горько!
Надя опять долго к лицу липла.
Выпивали за родителей жениха: сына хорошего вырастили. Грамотного. В институте учится. Не избалованный.
Выпивали за мать невесты: дочь красавица. Живет при ней. Не убежала из деревни.
Теперь-то как? В город поди уедут. Сашка-то городскую специальность получит. В деревне им не жить. Даксь и мать в город перетянут.
Выпивали.
Когда уж развеселились все, когда поплыли бутылки и тарелки перед глазами, когда душа из-за стола попросилась, дружка — парень с черной бабочкой, с молодежью развеселился, слово взял и приказал всем: я, как распорядитель, как тамада, предлагаю выпить этот тост по-гусарски стоя, и выставил перед собой локоть с полной рюмкой: — За бабе...
— Пой-т ты к черту, — выругалась Степка Радыгина, хорошо подвыпившая уже, тетка Надина. — Встаньте ему... Хоть бы что путевое сказал. Ей не терпелось вырваться в круг, задробить каблуками — она любила плясать.
И врубили маг. И запрыгал свет как в аквариуме. И соскочили девочки. И закачали бедрами, и засновали руками. Молодая толчея захватила круг. Старые гости отстранились от закусок, были оглушены рушившим избу грохотом.
И жених с невестой танцевали вместе со всеми. Тоже свой молодой танец. Далеко дружка от дружки стояли. Сашка нависал над Надей, а Надя сжала туго коленки в свадебном платье и поводила ими перед Сашкой и присела низко. Всем понравился танец жениха и невесты.
А Степка на круг так и не выскочила. В груди ее перегорел озорной бесенок.
Опять выпивали.
Опять играла светомузыка: долго, громко — голова стала чуметь.
— Да что это такое, — распорядительно выкрикнула Степка. — Ленька, че одну дрыгалку ставишь. Каку холеру. Найди другую музыку. Щас мы деревенские выйдем. А то весь круг захватили. Нашел? Я на свадьбе племянницы спляшу. Душа на волю просится!
 
Милый мой, пойдем домой,
Укрой меня шинелкою.
Я в последний раз с тобой
Иду сегодня ц....ю.


Как раз угадала с частушкой к музыке. Она ударила. Степка вскочила в круг и не попала в ритм.
— Да она меня не слышит. Да я не нужна ей! Ну, Надька, ты для тетки' своей даже музыку не припасла. Так мы сами пойдем ее искать.
К Сережке Корчуганову. К жениху твоему. Ты его, девонька, поменяла. Айда, бабы, на улице напляшемся.
Пьяная Степка. А пьяная — непутевая. Сестрица материна. Ни один черт с ней не справится. Оттого и живет без мужа — выгнала.
А на улице уже сумеречно и ночь осенняя. Пьяный народ холода не чувствует.
Начали стучаться в сельсоветовскую дверь. А еще громче в окно:
— Сережка, гад, вставай. Невесту свою проспал. А мы уж ее пропили. Играть нам будешь.
— Не притворяйся. Мы знаем — ты не спишь. А то окна сейчас высадим.
Сергей распахнул окно — перед ним была пьяная свадьба.
Он хотел запереться от нее — произошло непредвиденное: на колее, полной водой, поскользнулся Венька Шляев — шлепнулся в воду прям в дорогих брюках и белой рубашке. В намокших ботинках он вылезал на гребень рытвины, сполз юзом и опять упал.
— Кум, кум, давай подсобим. Ты увозился весь. Ты, никак, там плаваешь?
— Я еще не так могу, — похвалился Венька, перестав сопротивляться и развлекая веселым нравом близкую толпу, плюхнулся с размаху в лужу животом и к всеобщему восторгу, поплыл. Бабы визжали.
Сережка посмотрел на Шляева, минуту подумал, не вышел на крыльцо, а сел в открытом окне с гармошкой. Назло всем нарисовался. Плохо было у него на душе. Но заорала на всю деревню гармошка. Давно ее так не слышали. Маленькая двухрядочка. Разгульная. Пуговиц-то у нее мало. С перламутровой березкой на обшарпанном лаке — гармошка Семена Насонова из Тульской России принесла в Сибирь золотой свой голос. Сколько любивших ее сердец похоронено, а на зов ее все идут и идут люди.
А люди и правда шли: от соседского крыльца, от свадьбы отпочковывались.
Сергей больше уж ничего не терял — все было кончено. Ознобило грудь и руки морозом с Ини — тонет он в снегу у полыньи. Палит огонь пальцы, а они, отгрызенные морозом, чувствуют упругие голоса ладов и выплескивается разудалая и беспечная пляска у пьяного гармониста.
И закружилась разгоряченная пьянь около чужого хмеля.
Рвись, гармошка! У Сергея нет сегодня ни границ, ни стыда: душа расстегнута. Рубаха расхристана до пояса. Все оборвалось в его деревне. А он — пьянее всех.
Вылез, наконец, из колеи Венька Шляев. Народ его сторонился — больно грязны были у него штаны и рубашка. А Веньке хотелось сплясать, и он ловил, кого бы захватить своим весельем, на ком бы остановить удаль.
И показалась ему Степка. А Степка была к веселью готова — все поощряла.
И только хотела Степка выскочить, только хотела воздеть руки кверху, завести пьяного плясуна, Сергей ее увидел: до чего же она на Надьку похожа — ее родня.
Затихло что-то в Сергее, утишил он гармошку и игру — будто поймал Степку за руки и подержал их затем только, чтобы Степку на самом порыве, на самом краю остановить. А потом взял ее душу и полоснул сдерживаемым звуком гармошки по самому ее крику, по самой боли и самой радости. Поймал ее на экстазе тела, покачал в беспамятстве из стороны в сторону и отпустил ее руки. А она, выпростав их, выхлестнутая высвобожденным криком гармони, закружилась перед всеми людьми. И нравилась же ей пляска, и нравился развеселый парнишка.
— Надька, Саш, — всполошилась мать Надьки. — Че деется-то: Сережка Корчуганов всю свадьбу сманил.
Городские ребята зашебушились. Сбились кучкой. И всех как ветром сдуло. И Сашка с ними.
— Саш, Саш, ой не затевайте там ничего. Ой не наделайте горя, — кричала испуганная Ефросинья. — Дернуло меня за язык. Надьк, удержи Сашку.
Ребята пробились сквозь толпу, встали напротив.
— Слушай, парень, ты что тут меха развел? Кончай шарагу.
Один совсем приблизился к Сергею.
— Сказали же... Может помочь?
Он взял за обе стороны гармонь. Вместе с ремнями по-хозяйски сдернул, поставил у стены на завалинку. Сергей чуть не сполз вместе с гармошкой с окна. Но тут же подтянулся, уперевшись руками, удобнее сел, поправился, поставил одну ногу на подоконник.
— Че делаешь-то, страмец, — забазлала Степка. — Вы че мальчишку окружили? Ну-ка! Че это мы смотрим-то?
— И что? — спросил Сергей. — Бить, что Ли, пришли? Прямо с гулянки. Стаей?
Посмотрел на Сашку.
— Успокойся. Все ладом. Что паникуешь? Не нужна она мне сто лет. Иди, догуливай свадьбу. Я сказал... не нужна. Ну и... а все-то что стоите? Пошли вы... Гармонь подай, — сказал опешившему городскому парню. Тот подал. Сергей опустил ее через окно на пол, соскочил с подоконника и пошел ото всех. А на улице в ночи тихо стало. Очень тихо...

* * *

Сергей целый день лежал на кровати ничком. Он и сам не мог бы сказать: плакал он или успокаивал горячечную память. А она то смирялась, то взвивалась до разрушающей агонии. Он тогда вдавливал лицо в подушку и душил крик. Когда отходил, чувствовал, что влажная подушка неприятно холодит лицо, перекатывал его на другое место.
Горячечная память разбросана — не удержишь...
Месяц над головой. Блеск зимней дороги. Прохладное прикосновение губ. Глубина полыньи в снегу под мостом. Он рядом. Над деревней в ночи нет света. Я стучусь... Я стучусь... Литятутки, литятутки, литятутки, два гуся...
Мчатся тучи, вьются тучи... Кого хороните? „Ведьму замуж отдают". Беснуетесь на пепелище... Дай на шапку твою полюбоваться. Она у тебя фотогеничная: на сугробе, как на экране — снег вокруг светится. Да ты и сам... Сядешь, поди, на сцене, заиграешь, сердце у всех в пятках. А я... Нет... 
„Неужели под сердцем падают, как под ношей?
...Дорогие мои... Х-о-р-о-ш-и-е...


Как теперь? Как теперь? Как теперь?
В дверь стукнули два раза. Вошли.
— Не закрыто. Не спят. И не отвечают. Ну ладно. Мы войдем как домой, — сказала Людмила Букаевская. — А мы завтра уезжаем. Я пришла попрощаться. И вот твое белье.
Она присела перед Сергеем, положила ладонь на его голову.
— Это не конец, Сережа. Это только первое. Не убивайся. Все перемелется. Кончай-ка. Я пошла печку затапливать.
Дверь распахнула и не закрыла. Внесла дрова. Надрав коры с березовых поленьев, затопила печку. По комнате сразу пошло мягкое тепло. Дверцу с разгорающимся пламенем она не закрыла и по полу запрыгал свет. В комнате полутемно: значит, уже вечер. На улице женский голос звал: — Тега, тега... Куда вас черти утащили. Совсем дома не знают.
Сергей повернулся на бок, наблюдал.
Людмила сидела против печки на поваленной табуретке в куртке, узкой юбке и кроссовках. Не поворачивая лица, она сказала:
— Знаешь, я чьими дровами топлю? Председателевыми. Значит, это он тебя обогревает.
И показалась Сергею эта шахтерка Люда Букаевская неприкаянной, не умеющей никуда прибиться. Сидит, притулилась у чужого огня. Хорохорится. Пыжится быть сильной, а сама избитая всеми: как будто кто раньше времени с гнезда скинул. А пришла обогревать. И стало казаться Сергею, что он сильнее и взрослее ее. И вспомнил он бережную се руку на своей голове. И робость. И наготу се ног и грудей, утаенных сейчас одеждой' А тогда они были перед глазами всю ночь. Тогда такого сбивающегося чувства к ней не было. А сейчас поднимает и тревожит его неизведанной доступностью женщина.
Он встал, подошел сзади. Тронул руками лицо. Ощутил нежную прохладу кожи ее подбородка. Подавшись вверх, Люда запрокинула навстречу лицо. И Сергей в беспамятном движении приблизил к нему губы. Людмила встала и.уж совсем трезво, с голодным желанием поцеловала Сергея. Чувствуя, как колотится ее сердце, и уже не умея совладать с собой, проговорила, срываясь: — Постой. Сережа, постой. Это нс так надо. Смотри, у нас дверь нараспашку.
Потом он тайно, с падающим сердцем наблюдал, как она постелила свежую простыню. Сбросив куртку, уверенно, сознавая необходимость, задвинула занавеску. Страшная неизбежность действа поднимала сердце Сергея и оно обрывалось в пустоту.
— Я не думала, что ты такой большой, — проговаривала она, стоя близко рядом и не касаясь. В обморочном бессилии виделись ее глаза. Она тронула рукой его губы.
— Сере-е-ж а... Я знала, знала, что ты тогда меня оберегал. О-б-е-р-с-г-а-а-л... — наговаривала она. — Помнишь? Помнишь? Ты тогда сильный был... А сегодня извелся. Один... Ты думаешь — уже все? Уже все? Все у тебя еще будет...
Она трогала в наговоре его воротник, пуговицы его рубашки, расстегнутую грудь почти некасаемым движением с безотчетным желанием не сдерживать себя. Но она не приближалась к нему, а отступала, не отпуская руку. Он был рядом и уже понял* что она приткнулась к кровати и отходить больше ей некуда.
— Милый. М-и-л-ы-й, Сережа. Ты... Весь день... И-з-м-у-у-чился. Тебя таким нельзя оставлять. У тебя все будет. Будет...
— Сережка. Ну... погляди на меня. Ну, Сережа.
...— Мы сейчас есть будем. Я все принесла. Печку оживим. Чай будем пить. И... разговаривать. Ну, что ты... Миленький, Сережа. Лежи. Женщина берет права.
Она расставила на табуретке тарелку с мясом, нарезанным тонкими ломтями, соленые помидоры, огурцы, мед в стеклянной баночке, закрученной крышкой, стаканы.
Чай, крепко заваренный, настаивала она на жаркой плите. Кипяток в чайнике отставила на пол рядом с собой. Сформированный „стол“ пододвинула к кровати — блики огня доставали его.
— Сереж, а я знаю. Я тебя на целых два года старше. С ума сойти.
Она поглядела на него смело, не стыдясь.
— Давай вот. Пей чай. И больше ешь, — поднимала она к нему тарелку. — А то истянешься. Ведь не понимаешь ничего. Мальчик еще.
Потом она ходила на улицу. Долго ее не было. На ощупь накидывала крючок двери, чтоб не стукнуть. Убрала табуретки. И, как бы избыв все дела, нестесненно, почти ребячливо, юркнула в постель. И затаилась. Сергей, окаменев, боялся задеть ее, почувствовать рядом. И она не двигалась, сжалась в комочек. Не посягала.
— Когда я увидела тебя тогда, в первый раз, подумала: совсем мальчик, а кто попало к тебе не подступится. Глаза у тебя не детские. Глянешь на тебя и знаешь: тысячу раз ты уже в уме все перебрал — что сказать, как ответить. Позволить или не позволить. Ох, нелегко тебе будет жить. Вот зачем один лежал — вся подушка мокрая? Я знала, какой это для тебя день. И знаешь, что я т-е-б-е ска-ж-у... Хорошо, что так случилось... Надька — она не твоя. Ей такой, как ты, не нужен. Он — ее. А ты... Не нужна тебе Надька. Она никакая. Она — просто нагрузка. Она тебя никогда бы не услышала. Она не для тебя жена. А тебе судьба судила — севсем другую. Это я тебе говорю. Я умная. А ты этого не понимаешь. Лежишь — горе мычишь. А это счастье, что нечуткая баба с шеи. И радоваться надо. Ну...
Потом она долго не начинала разговора. Лежала не шевелясь, смотрела в потолок. А у губ ее, в самой нежной припухлости, наметилась маленькая морщиночка — у подбородочка округлого. От этого даже жалко ее и радости больше, что она рядом лежит.
— Сережа, а как ты решился меня обнять? Кто тебя так научил?
— Не знаю... Это как не я.
Она рассмеялась неожиданно. Вдруг повернулась, прильнула и ребячливо, не оберегаясь, стала целовать его. Отстранилась и осторожно, уже не требуя ничего, не намекая, тихо тронула губами его губы. Подержала так. Потом еще приложила их нежно, нечувственно. Но горячечная волна, подступившая к голове, их прикосновений уже не сдерживала.
Ушла она от него на рассвете огородом.

* * *

Соседская девчонка Полинка Чикалдина ворвалась в избу к Беловым с заполошными глазами и с порога выпалила: — Теть Фрось, теть Фрось! Включайте скорее радио. Про вашего Сережку говорят. Его песню поют. Да отставьте вы стряпню свою, а то опоздаете...
— Че ты так налетела-то. Прям испугала.
— Я как услышала...
Ефросинья отложила скалку, поспешила к репродуктору. Повернула эбонитовый кружочек.
И избу заполнил голос. Он был бережный, раздумчивый. Музыка ему нс мешала. Поймали его на полуслове.
 
...хотелось все это тебе показать.
Как себя, это белое утро открыть...


Две женщины — маленькая и большая, не улавливали причастность чужих слов к ним, к их деревне, к их Сережке. Молчали. Их утишил исповедальный мужской голос. Смысл слов еще не укладывался в их сознании.
 
Но я вижу с друзьями тебя на реке, 
Вижу мокрые локти в горячем песке...
У охапки одежды, пестрой и яркой, 
И забытого в синей авоське Ремарка. 
Ты, быть может, кричишь озорно и неистово, 
На вечерних концертах приезжих артистов. 
Ты в судьбах подруг принимаешь участие... 
И все это, должно быть, походит на счастье. 
Как все это, должно быть, походит на счастье. 
Со скрипучих ступенек еще до восхода 
Мы шагнули в раскрытые настежь ворота, 
В полустоптанных кедах молчаливые книжники, 
А хозяйка задумчиво смотрит вслед.
На обветренных лицах, как на булыжниках, 
Загорелся белый рассвет...


Голос замолк, а музыка еще несла, повторяя, затихающее дыхание певца: ...белый рассвет...свет...свет... и, вместе с мелодией, истаяла.
В радио влез разбитной комментатор: „И в заключение покажем еще одну песню молодого композитора — студента института Культуры Сергея Корчуганова".
Эта песня не была похожа на ту... Слов-то еще не было. Сначала музыка долго играла. Тихая музыка... Не спешила. Потом уж певец запел...
 
Сегодня прохладный и свежий 
Ласкает лицо холодок.
Студенты со скрежетом режут 
Коньками зеркальный каток. 
В серебряных блестках сугробы, 
Деревья в опушках седин.
И слышится с вальсом: попробуй 
Сегодня кататься один.
Ведь девушка в вязаной шапке, 
Наверно, опять не придет... 
Снежинок гусиные лапки 
Ложатся на лед...


Комментатор снова заспешил. Ох, и мешают они своим языком. Такие бойкие.
„На этом работу нашего радиоканала заканчиваем. Мы познакомили вас с новыми именами. Это был дебют молодых композиторов — студентов института Культуры Игоря Смагина и Сергея Корчуганова. Песни прозвучали в обработке руководителя оркестра народных инструментов областного радио и телевидения Святослава Лебедева.
Исполнял песни солист областной филармонии Валентин Нарымский." 
И радио замолчало. Полинка еще чего-то ждала, потом сказала: — К-а-к!.. В школе теперь узнают... И в деревне все слышали... А он где сейчас, Сережка-то? В городе?
— В клубе... Или у себя в комнате сельсоветской.' Редко домой заходит. Гордится, чо ли?
— А про какую он девушку сочинил? Про городскую-то?.. Которую вспоминает на рассвете... — Полинка спрашивала, а ответа не ждала.
— Вам понравилось, теть Фрось?
— Я в этом не разбираюсь. Когда его самого-то, Сережку-то, слушаешь, тоже не все понятно, что он играет. А песни, ничего, складные. Матери его будет интересно. Я ей теперь напишу. Она у меня все про него расспрашивает.
— Ладно, побежала я, — сказала Полинка. — Как интересно будет теперь на Сережку смотреть...

* * *

Пришел к Сергею перед обедом дядя Антон.
— Как ты тут? Не зайдешь никогда. Хоть обедать бы приходил. А то как чужой. Тетка Фрося говорит: обиделся, наверно. Я не угодила. Не надо так. Получаешь-то ты хоть сколько? Разве это деньги по нашим временам. Гармошка-то у тебя чья? Семенова? Бабка Насонова насовсем, что ли, отдала? Питаешься-то как? Варишь что? Так-то у тебя, вроде, чисто. И постель. Сам стираешь? А как ты на попойку-то в поле к комбайнерам попал? Наказали механизаторов. Тебя винят. Меня как секретаря жучили: родне потакаю. Мол, пригрел родственника. Вместо помощи на уборке — он дисциплину разлагает. Я объяснялся. Но председатель норовистый — не докажешь. Будто ты с шахтерами не ужился: план ему испортил, уросил. Припомнил и этот случай. Да ты и правда уж — не думаешь. Свадьбу чуть не разладил. Что теперь с опозданием перечить. Ну была у вас дружба с Надькой в детстве. Мало ли что... Сам понимаешь... После случая того — разладилась. У нее теперь своя дорога, у тебя — своя. Много-то и не поерепенишься. Так и принимай все по-мужски — Надька теперь отрезанный ломоть. А ты своей головой начинай жить. И дело к зиме идет... Я ведь не просто пришел, Сергей. Давай собирайся обратно к нам. Это помещение колхоз будет ремонтировать' под санчасть. Вчера правление решение такое вынесло. Мне председатель сказал, чтобы я тебя по-родственному предупредил. Правду сказать, жил-то ты здесь незаконно. Никто тебе эту квартиру не давал. Тебя-то как культработника исполком должен квартирой обеспечить. Давай, собирайся. Ничего я больше не смог сделать.
— К вам я не пойду. Спасибо, дядя Антон. А эту комнату освобожу. И не волнуйтесь вы. Недолго я задержусь. Я уже все решил. Я скажу вам, сообщу, когда...

* * *

В „музыкальном классе" своем все надо почистить. И нотные листы, наброски свои, в папку собрать. Так: План мероприятий. Первое прослушивание участниц хора ветеранов. На полях тетради шутовской комментарий „Бабушки-старушки". — Значит, шутил.
Мелодии „Праздника урожая". Текст читают: Оля Сиротина, Таня Огородникова, Леня Кузнецов. (Пока знают нетвердо. Вялость. Эмоции наиграны). — На потом. Другому.
Э-т-то мы собрали... Э-т-т-о мы упредили... Отдадим.
Магнитофон — не мое.
Наглядная агитация: плакаты „Сбережем колхозный урожай" — дело совсем не наше.
Пианино...
Сергей откинул крышку, враздрызг от края до края с силой продавил клавиши — струны обиженно отозвались. Чтобы сгладить нанесенную обиду, Сергей подсел к инструменту и взял такты первого концерта Чайковского, вышел на мелодию полонеза Огинского, перекинулся на бурные и медленные попурри — музыкальную кашу мелодий, обрывков пьес, остановился на сфальшивившем звуке. Стал пальцем вызывать из дребезжащей клавиши звук — глох внутри. Он стучал, стучал по клавише, силясь ее оживить — звук не отозвался. Сергей, почти подпрыгнув на стуле, ударил кулаком по ряду белых плашек, пианино загудело. Сергей прижался лбом к верхней крышке и дослушал затухающее гудение. Все...'„Дорогие мои, хорошие"...
Закрыл замок „музыкального класса". Надо отдать ключ заведующей. Он знал, что Надя уже в клубе: несколько раз проходила мимо его открытой двери.
— Можно, товарищ начальник.
Сергей подошел к столу.
— Вот, оставляю. Может, пригодится. Сценарий наш. Все-таки я работал над этим. В общем... посмотришь. Ну и... естественно, ключ оставляю.
— Как оставляю?
— Уезжаю же.
— Как уезжаешь?
— Как я понимаю — слез горьких не будет.
— Насовсем?
Сергей рассмеялся.
— У тебя же направление?
— Нет проблем.
— И все. Больше не приедешь?
— Зачем?
— Уезжаешь. И все?
— А..?
— Ладно. Ты уж извини.
— Сережа, постой... Ну нельзя же так. Я хочу тебе что-то сказать. Очень важное, Сережа.
Она стояла растерянная, с откровенным испугом.
— Ой, ребята, и наловчились же мы. Ладно. Успеха вам...
Легко вышел из клуба.
Юрка Карелин согласился свозить его на мотоцикле в РайОНО. Он забежал на квартиру к Сергею прямо в шлеме.
— Космонавт. Каску-то сними.
— Ты побыстрей. Некогда.
Вышли.
— Вот тебе шлем. Надень. Пристегни у подбородка.
В райцентре пока туда-сюда: оформили увольнение, расчет получили, на часах — два. В два винный открылся. И очередь небольшая. По две на руки. Десятка без сдачи. Очередь бегом движется.
— Серега, твой отъезд отмстить надо.
— Надо, — сказал Сергей. — Давно душа подсказывает. Нет, Юрка. Отправное — это мое. Я у тебя сколько раз угощался, сколько кур поел. Ты не диктуй.. Сказал: сегодня я распоряжусь.
Сергей взял один раз две бутылки. Потом быстро обернулся — взял еще две. В кооперативном набрал два круга Кубанской колбасы, полкилограмма свиного окорока. Хлеб. Сырки плавленные. Вернулись домой нагруженные. Юрка приткнул мотоцикл к штакетнику. Каски скинули. Лицо и руки ополоснули — ветер глаза нажег. Сели за самодеятельный стол. Сергей налил полные стаканы.
— А ты что, ограничитель снял? Давно пора мужиком становиться, — сказал Юрка.
— Колбаса какая-то со шматками, не закусишь. Помидор бы твоих, — пожалел Сергей.
— А мы еще и у меня побудем. Хорошо, — доложился Юрка. — Вот когда как. Иной раз ее никак не надо, а иной — как сто пудов сняла. А я Надьку видел той ночью. Ну, на свадьбе. Она ведь тоже там стояла. Ее мать как телку домой, увела. Тут еще дело темное... Я думал, городские ребята на тебя накинутся: на всякий случай кол в ограде выломал.
Юрка отключился на время и признался размягченно:
— А мне с тобой было весело как-то, хотя ты и редко приходил. Честно...
И удивился:
— Серега, а ты смотри-ка, раздухарился — нс увиливаешь. Все-таки ты какой-то другой. С тобой надо иначе себя держать...

* * *

И зачем они еще в район поехали. Что их потащило на ночь глядя? Такие пьяные. Оба.
Нельзя сказать, чтобы темно было, а мотоцикл Юрка гнал уже с включенными фарами.
Они подпрыгивали на сиденьях. На колдобинах машина взлетала, а они ударялись друг о друга, плюхались в седла. Мотоцикл взревывал, летел от одной бровки избитого шоссе к другой.
У переезда уже шлагбаум вздрогнул: поезд, что ли, подходил. Конная повозка перевалила через путь. Юрка хотел обогнуть ее, пролететь мимо. Из-за нее женщина выскочила прямо под колеса. Юрка мгновенно бросил руль в сторону. Ажурный столб налетел сразу, и они на всей скорости врезались в граненые переплеты.
Сергей далеко отлетел в сторону.
У Юрки была сломана ключица.
А Сергей Корчуганов — насмерть.
По телеграмме приехали отец и мать Сергея. В город его везти не стали: похоронили на родном деревенском кладбище.
Дома. Может, и сами сюда вернутся.

* * *

Я еще раз приезжал в эту деревню. Все в ней было знакомо: и деревянный клуб под березами, и дорога в глубоких колеях с окаменевшими гребнями. Засохшие будылья опавших цветов в палисадниках. Наш сибирский пейзаж — родной и привычный.
И в первый же день я узнал, что в прошлом году разбился на мотоцикле баянист Сергей Корчуганов. На этом кладбище похоронен. „Да, он наш был, деревенский".
Тот мальчик. Сосед. Полынным веником крыльцо подметал. На баяне мне игру свою показывал и стеснялся.
И мне захотелось увидеть его могилу.
Я открыл воротца в деревенское кладбище. Кто-то над перекладиной этих воротец прибил деревянный крестик, неумело сделанный и растрескавшийся на солнце.
Среди пирамидок в металлических оградках, рядом с утрамбованной дорожкой, окаймленной бурьяном, я увидел его на самом краю крутого обрыва.
На крашеной пирамидке был прикреплен шурупами овальный портрет на керамической плитке. Смотрел он навстречу доверчиво и весело.
День был ясный. Далеко внизу, скрываясь за лесным поворотом, блестела Иня. Небо стояло высокое. Перовые облака в далекой дали были охвачены серебристым холодом. А под ними, в доступной земной яви, встречь убегающей на север реке, плыли наливающиеся хмарью низкие облака. И чувствовалось на небе какое-то нескончаемое живое действо.
— Сергей... — неслышно сказалось во мне. — Это... твои облака. Речка твоя... И твои ракитники по берегам в неоглядной дали. И твои избы. Вернулся ты домой к своим людям... Стучался... Стучался к ним... А они и не узнали, что это была бездомная душа их. И... не приняли... Значит — не востребовался.

Сентябрь 1990 г.

Владимир Клименко
МЫШИНЫЕ ИГРЫ

Да, это я. Мою природу постиг удар.
Д. Хармс


Вениамин Косяков проснулся в три часа ночи от того, что на кухне хлопнула дверца холодильника. Разбуженный неожиданным звуком Косяков спросонья подумал, что, может быть, это вовсе и не холодильник, а форточка, но резкий хлопок повторился, и Вениамин недовольно оторвал голову ют подушки. Хозяйничать в доме кроме него было некому — он жил один.
Следовало немедленно встать и выяснить, в чем, собственно, дело, но, уже выпутав тощие ноги из одеяла, Косяков в нерешительности задумался. Во рту было сухо и пресно, в висках тупо стучало, и лишь минуту спустя начали вспоминаться события минувшего вечера.
„Это все коктейль, — решил немного пришедший в себя Вениамин, — Чертов бармен! Намешал ерша. Да и Бершадский хорош, вечно втравит в какую-нибудь историю".
В зыбком полумраке комнаты колыхались тени. На улице завывала ноябрьская поземка, и тащиться сейчас на кухню совершенно не хотелось. А там между тем происходило что-то странное.
Отчетливо послышалось бульканье наливаемой из бутылки жидкости, затем упал стакан и покатился по столу. Это уже и вовсе безобразие!
Косяков неясно помнил, что накануне, покидая пресс-бар, куда его затащил литератор Бершадский, он был не один. Провожал какую-то новую знакомую. Неужели привел к себе?
Хотелось тишины, покоя. Хотелось пить и очень не хотелось разговаривать и выяснять отношения.
Опять явственно раздался треск разрываемого бумажного пакета.
„Вот нахалка, — подивился про себя Вениамин. — Первый раз в чужом доме, а шумит-то, шумит".
Он запахнул на впалой груди пижаму, отыскал наощупь очки, несколько раз наткнувшись пальцами на зачитанную до лохмотьев книгу Булгакова „Собачье сердце", и, приняв по возможности приличный вид, поплелся на кухню.
Войдя в прихожую, он убедился, что на кухне горит свет. Вениамин неуверенно потоптался перед закрытой дверью и наконец взялся за ручку. В кухне мог оказаться кто угодно. К этому Косяков уже подготовился. Он ожидал самого невозможного, но то, что увидел, заставило его слабо пискнуть, немедленно захлопнуть дверь и даже навалиться на нее плечом.
В кухне хозяйничала огромная, с него ростом, серая домовая мышь.

Сердце стучало где-то возле подбородка. Очки слетели с переносицы на самый кончик носа. Вениамин подпирал дверь с отчаяньем спасающегося от цунами японца. Ему казалось, что вот сейчас, немедленно, он будет опрокинут на пол и схвачен за горло хищником, который, превосходит силой и наглостью самого свирепого тигра. Да если бы он и обнаружил на своей холостяцкой кухне тигра, испуг не был бы так силен. Это ведь еще можно кое-как объяснить. Ну, сбежал из зоопарка, например. Но мышь!
Не то чтобы мыши были вовсе неизвестны Косякову. Даже наоборот. С мышами он вел давнюю и безуспешную борьбу, так как его однокомнатная квартира располагалась на первом этаже, прямо над кладовками соседей. Время от времени расплодившееся мышиное воинство предпринимало отчаянные набеги на территорию Вениамина. Тогда в ход шли мышеловки, яд, молоток и гвозди. Заколотив очередную дыру в плинтусе, Косяков облегченно вздыхал, но уже следующей ночью просыпался от треска и скрежета поддающегося под мышиными зубами дерева. Выход был один — завести кота. Но вот как раз этого Вениамин позволить себе не мог. За кошкой нужен присмотр, а Косяков не хотел себя связывать никакими обязательствами. Даже перед кошкой.
Пытаясь все же восстановить события вчерашнего вечера, Косяков вспомнил, как прямо к нему на работу в институт „Союзпромналадка" зашел приятель Бершадский. Борис Бершадский, перебивающийся на вольных хлебах и не обремененный служебным расписанием, был лыс, бородат и всегда без денег. Его еженедельные визиты на работу и домой Косяков переносил стоически. Каждый визит обходился в пятерку. Менялись времена и цены, но, здесь надо отдать должное Борису, его такса оставалась твердой. Пять рублей в неделю. Эту сумму Вениамин платил безропотно, ибо на большее не тянул из-за скудности инженерского оклада, а к тому же и понимал, что новые знакомства могут обойтись дороже.
Вчера неожиданно выяснилось, что Борис пришел не занимать, а отдавать долг и при этом немедленно предложил отправиться на поиски укромного уголка, где бы они могли тихо посидеть, подогревая разговор и дружбу незатейливыми напитками.
Успешно начавшаяся пять лет назад борьба с пьянством постепенно сходила на нет, но в городе все еще трудно было отыскать местечко со свободной продажей спиртного. Не спасали даже талоны, стыдливо именуемые „заказами", а рестораны приятелям были не по карману, так что предложение Бориса Косяков воспринял как чисто гипотетическое, но спорить не стал. И без того Вениамину было стыдно и неудобно. Стыдно перед коллегами за частые посещения Бершадского, который совершенно не соответствовал своим внешним видом серьезному государственному учреждению. Нетребовательный к одежде Борис принципиально ходил в неизменном солдатском бушлате и в туристических ботинках, для крепости зашнурованных медной проволокой. В холодные. месяцы года он напяливал треух из бывшего кролика, вытертого на сгибах настолько, что мало чем отличался от лысины хозяина.
„Итак, — муторно соображал Косяков, упираясь в дверь плечом, — мы пошли". И тут же застонал от стыда, так как прошедший вечер вспомнился во всех своих неприглядных подробностях.
Оказывается Борис Бершадский все продумал заранее. Неожиданно полученный гонорар пробудил в нем невиданную энергию, и он повлек слабо сопротивляющегося Вениамина в Дом журналиста, где в недавно открывшемся пресс-баре подавали не только кофе.
Увлекаемый темпераментным Бершадским к бару, Вениамин ругал себя за слабодушие. Идти кроме дома никуда не хотелось, но обидеть друга он не мог и покорно тащился в кильватере, укрывая ладошкой зябнущий нос. Ноябрьская поземка навылет простреливала малонаселенные улицы. Где-то на узловых магистралях остервенелая толпа штурмовала транспорт и ломала двери троллейбусов, а здесь, на малолюдных неглавных улицах, царило затишье, как в центре циклона. Начальственные „Волги", нежно урча хорошо отрегулированными моторами, проплывали изредка мимо тротуаров, унося в своих чревах утомленных директоров и генералов к домам штучной работы.
Провинциальный Дом журналистов помещался в торце ^приветливого серого здания, а вход в него тщательно маскировался от случайной публики табличкой „Редакция газеты „Сударыня". Но табличка не обманула Бершадского' ни на минуту. Он по-хозяйски распахнул дверь в темный тамбур и провел оробевшего Вениамина в крохотный закуток с четырьмя столиками. Несмотря на тесноту и удушливо табачную атмосферу в закутке было нескучно. Тихо играла музыка, молодые в основном журналисты пили кофе, раздавался смех и непринужденные восклицания. Борис незаметно указал Косякову на угловой столик, где в окружении трех не юных, но все еще начинающих писателей-фантастов сидел сам мэтр этого популярного жанра. Худощавый и как бы состоящий из одних острых коленок и локтей, мэтр назидательно тряс длинным пальцем, иногда оглаживая короткую шкиперскую бородку. Подрастерявшийся от близкого соседства знаменитостей, Вениамин начал натыкаться на стулья, но, как всегда, положение спас Бершадский.
— Сейчас мы что-нибудь выпьем, — алчно потирая руки, обратился он к Вениамину. — Как ты насчет коньячка?
Но коньячка не оказалось. Кудрявый, как ангел, и черный, как бес, бармен сразу отрезвил друзей, сказав, что из крепких напитков имеется лишь водка, но и та подается в коктейлях с шампанским.
— Ну, хорошо, — сдался через десять минут Борис, убедившись, что взывать к состраданию бармена бесполезно. — Налей нам по сто и давай бутылку шампанского. Мы сами разбавим.
— Не положено, — уклонился от предложения ангел-бес и. насмешливо скользнув по Косякову и Бершадскому влажным взглядом, влил в высокий стакан сто водки и разбавил шампанским.
— Черт с ним! — ругался Бершадский, когда они с Вениамином уединились за освободившимся столиком. — Мы свое возьмем.
И они взяли.
После первого стакана Вениамин почувствовал радостное и легкое освобождение от суеты и несправедливости жизни и начал поглядывать вокруг с пробудившимся интересом. Когда они допивали по второму коктейлю, зал посетили знакомые Борису дамы. Одна из них была старше Вениамина лет на десять, но все еще выглядела весьма привлекательно. Ее подруга вполне могла оказаться ученицей Косякова несколько лет назад... Скоро дамы перебрались за столик друзей, Бершадский взял еще бутылку шампанского и...
Далее все покрывал флер неизвестности. Друзья выпивали сами и угощали дам, потом Вениамин провожал кого-то. Кого именно, он припомнить так и не смог.
Все эти недавние события вспомнились, пока Косяков стоял и подпирал дверь плечом. Он даже несколько устал от этого неинтеллигентного занятия, а .вместе с усталостью пришло и успокоение. Какая там мышь размером с человека? Пить надо меньше. Это надо же такому привидеться! Одним мерещутся черти, другим — мыши. Проклятая галлюцинация! И ведь особенно не злоупотреблял никогда, пил, как все. Иногда больше, иногда меньше. На работу ходил исправно, суррогатов не употреблял, в вытрезвитель не попадал. К тому же, кто когда-нибудь видел мышь, пусть и большую, сидящую за столом и попивающую из стакана молоко? Мыши полагается по полу бегать, а не сидеть на стуле нога на ногу.
Косяков вытер со лба испарину. Разве что еще попробовать?
Он осторожно потянул дверь на себя и боязливо заглянул в образовавшуюся щель. Мышь была на месте. На этот раз Косяков не спешил ретироваться. Он ткнул пальцем в оправу очков, чем вернул их в исходное положение — на переносицу, и, прищурившись, вперил взгляд в свою галлюцинацию.
Галлюцинация была объемной, цветной и издавала характерный мышиный запах. Косяков недовольно повел носом, но остался на месте. Мышь сидела на стуле так, как мог бы сидеть и сам Косяков, расположившись завтракать. Розовый хвост с редкими толстыми щетинками спускался на пол и изящно заворачивался под стул. На столе стояла недопитая бутылка молока, крупные куски неряшливо разломанного хлеба валялись вперемешку с колбасными огрызками.
„Колбаса по талонам, последняя", — мелькнуло в возбужденном мозгу Вениамина. Но вслух он ничего говорить не стал, а только еще внимательнее прищурился.
Вела себя мышь на кухне вполне по-хозяйски. Без тени смущения и как бы не замечая подглядывающего за ней Косякова, она непринужденно развернулась и вновь полезла в холодильник. Эта бесцеремонность окончательно вывела из себя Вениамина.
— Положь на место! — обличающе громко сказал он и шагнул на кухню, увидев, как мышь вытянула на свет тушку бледно-фиолетового цыпленка, доставшегося ему с боем при распределении продуктов на работе два дня назад. — Сейчас же... — голос его неожиданно осекся, так как он встретился с мышью взглядом.
Небольшие, выпуклые, с красноватым отливом глазки мыши не обнаружили злости и свирепости, но эта нечеловеческая уклончивость взгляда, это выражение наглости и трусости одновременно произвели на Косякова впечатление. Он вдруг отчетливо ощутил, что никакая все это не галлюцинация, и видит он все это наяву. Вениамин слабо повел немеющей рукой по стене, но мышь резко толкнула дверцу холодильника, и та оглушительно громко хлопнула в ночной тишине. Спасительный звук заставил Косякова вздрогнуть и выпрямиться. В следующее мгновение мышь вкрадчиво поманила его лапой.
— Это вы мне? — глупо спросил Косяков и, откашлявшись, как декламатор на сцене, спросил снова. — Меня?
— Тебя, тебя, — неожиданно ответила мышь грубоватым голосом и тоже откашлялась, как бы привыкая к незнакомой речи. — Заходи.
— Нет! — решительно помотал головой Косяков.
— Сказано — заходи! — уже угрожающе приказала мышь, уловив испуг и замешательство хозяина. — Гостем будешь, — ухмыльнулась она своей зверски вытянутой пастью и сверкнула рядом белых зубов, схожих с аккордеонной клавиатурой.
Только сейчас Вениамин заметил, что пол кухни между плитой и столом взломан. Но взломан аккуратно. Три крашеных половицы сложены друг на друга, а рядом валялось и орудие — большой гвоздодер.
„Это что же, — мелькнуло в голове у Вениамина, — вот так прямо из подвала чудовище и пробралось? Да еще при помощи гвоздодера?".
Но другого объяснения пока не нашлось. В приличных размеров щель при желании мог пробраться и сам Косяков, и у него даже возникло смутное стремление поменяться с мышью местами. Пусть себе сидит на кухне, если ей тут нравится, а он — в щель и с глаз долой. Останавливало только то, что в подвале могли обитать страшилища и похуже.
— Чего стоишь? — развязным тоном продолжила мышь и вальяжно развалилась на стуле, отчего изрядное пузцо наползло у нее складкой на тонкие ножки. Она' вновь искоса посмотрела на Косякова и, протянув отвратительную лапу с блестящими серыми коготками, набулькала полный стакан молока. — Поговорим?
— Поговорим, — прошептал Вениамин, поняв, что сбежать нс удастся.
— Надоело питаться дрянью, — откровенничала мышь, со всхлипом потянув из стакана. — К нам туда, — мотнула она головой в сторону щели, — одна дрянь попадает. Молока хочешь?
Вениамин сделал неопределенный жест рукой, долженствующий означать отказ и робко пристроился на самом краешке стула.
— И в подвале жить надоело, — капризным тоном заметила мышь. — Скучно там.
Косяков тупо кивал в такт словам и с тоской смотрел на дверь. Похмелье выдуло, как будто он из теплой постели попал под пронзительный ноябрьский ветер. Он перевел взгляд с разглагольствующей мыши на свое колено. Колено противно дергалось.
— Ты почему молчишь? — в голосе мыши вновь послышались угрожающие нотки. — Ты давай, разговаривай!
— О чем? — второй раз с момента встречи открыл рот Вениамин. — О чем разговаривать?
— Ну, спрашивай, что ли. Кто я, да откуда, — мышь раздраженно оттолкнула почти пустую бутылку, отчего та заплясала на столе, рискуя свалиться, и скрестила лапы на груди. — Почему не спрашиваешь? Тебе что, неинтересно?
— Интересно, — сознался Косяков и устало протер глаза под очками. — Очень, — трусливо добавил он, заметив, что мышь подалась вперед и хищно оскалилась. — Кто вы?
— То-то же, — удовлетворилась вопросом мышь. — Я же тебя не случайно выбрала. Нравишься ты мне. Опять же, живешь один, — она со вкусом потянулась и встала.
Только теперь Косяков в полной мере смог оценить, что за монстр посетил его в четвертом часу утра. Стоя на задних лапах, мышь ростом почти сравнялась с самим Косяковым. Розовый упругий хвост, сужающийся к концу, как хлыст, спускался на пол и волочился за мышью, когда она начинала расхаживать по кухне, немного прогибаясь в коленях. Так ходят переболевшие полиомиелитом. Но в остальном в облике мыши не было ничего болезненного. Наоборот, это, как смог оценить Вениамин, был великолепный экземпляр мышиной породы, выросший до чудовищных размеров. Короткая серая шерстка ухоженно блестела, круглое пузо покачивалось в такт шагам, а взгляд мыши — хитрый и уклончивый — так и шнырял по кухне, особо не останавливаясь ни на одном предмете, но успевая замечать все.
На всякий случай Вениамин подобрал ноги в стоптанных шлепанцах подальше под стул. Голый мышиный хвост мотался по полу, и Косяков смертельно боялся, как бы он не задел невзначай его незащищенные пижамой щиколотки.
— Короче, — мышь наконец остановилась и прислонилась к пеналу с посудой, — я буду у тебя жить. Ты как, не против?
— Не против, — пролепетал Косяков и опустил голову, лишь бы не смотреть мыши прямо в глаза. — Только как же...
— Еще бы ты был против, — мышь самодовольно ухмыльнулась и опустила лапу на плечо Косякова.
Вениамин брезгливо вздрогнул, но стиснул зубы и сдержал желание сбросить мерзкую лапу.
— Но только давай договоримся сразу. Без глупостей. — Мышь отошла от Косякова и снова села на стул. — Конечно, ты многое для меня сделал, но глупостей не потерплю.
— Сделал для... вас? — Вениамин неуверенно улыбнулся и поднял голову.
— Для меня, для меня, — хамовато подтвердила мышь. — Это ведь ты за мной с веником гонялся да отравой кормил.
Вениамин изумленно вскинул брови. Да разве стал бы он гоняться с веником за мышью величиной с тигра. Что он, самоубийца?
— Э, да ты я вижу ничего не понял. Ты думаешь, я всегда такой была? Нет, это ты мне помог. Ну, и естественный отбор, конечно.
— Отбор?
— Ты, может, скажешь и Дарвина не читал? — издевательски воскликнула мышь. — Вон же у тебя на полке стоит — „Путешествие на корабле „Бигл“. Для красоты что ли держишь? Может, и биологию в школе не проходил?
— Проходил, — сознался Косяков, и вдруг до него окончательно дошел смысл происходящего. Нет, не то, о чем рассуждала тут мышь, вконец добило Косякова, а унижение от происходящего. Вот он, хозяин, сидит на собственной кухне и заискивающе поддакивает какой-то твари, вылезшей из подвала и расположившейся в его квартире, как в своей норе. А он, человек, венец творения, трусливо поддакивает и порет чушь вместо того, чтобы решительно. ..
Вениамин воровато огляделся в поисках подходящего предмета, и тут его взгляд упал на гвоздодер.
„Убью! — отважно подумал Вениамин. — Сейчас схвачу гвоздодер, трахну по башке — и кошмару конец!"
Из щели в полу тянуло сквозняком. Косяков заерзал на стуле, наклонился, как будто собрался поправить тапочек и скользнул рукой по половицам. Пальцы нащупали холодный металл. Вениамин крепко сжал орудие убийства. Вот сейчас, сейчас он распрямится... И тут он почувствовал, как-то даже обреченно почувствовал, что покушение не удастся: прямо над ним стояла мышь и держала в лапе пустую бутылку из-под молока. Как она подобралась к Вениамину, он так и не понял. Но, увидев отвратительную хищную морду с топорщащимися усами перед своим лицом, он жалобно заверещал, как попавший в силок заяц, и инстинктивно дернулся. В следующее мгновение бутылка опустилась на его макушку, из глаз брызнули черные звезды, и Косяков провалился в яму небытия.

Электрический будильник, как ему и полагалось, затрещал ровно в половине восьмого. Нудный однотонный треск, длящийся до тех пор, пока не нажмешь на вечно ускользающую из-под пальцев кнопку, раздражал неимоверно. Косякову не хотелось просыпаться, стучало в висках, и ныл затылок. Еще не совсем проснувшись, он вспомнил привидевшийся во сне кошмар и враз покрылся холодным потом. Чего не приснится с перепоя. Из-за этого Бершадского одни неприятности. Вениамин зашарил по журнальному столику и с удовольствием, как клопа, придавил скользкую кнопку. Будильник замолчал.
Некоторое время Косяков лежал неподвижно, собираясь с силами перед неотступным рабочим днем. Надо вставать, умываться и вообще скорее покидать квартиру (времени до начала службы в обрез), но сил не было, равно как и желания начинать новый бег по кругу, гордо именуемому жизнью.
Невозможно не сказать здесь о тех отношениях, что сложились у Вениамина Косякова с институтским коллективом. Хотя в его трудовой книжке и имелась запись, что он является инженером отдела информаций, никаким инженером он на самом деле не был. Окончив педагогический институт и сняв с нивы народного просвещения небогатый урожай в деревне, Вениамин вернулся в город твердо уверенный лишь в одном — ноги его в школе больше не будет. Филологическое образование весьма ограничивало поле деятельности, и, помыкавшись с полгода и насмотревшись на бывших сокурсников, пристроившихся кто в многотиражку, кто в домоуправление, Вениамин нашел, наконец, тихую пристань в „Союзпромналадке“, куда его взяли по дружеской протекции начальника отдела кадров, который в свою очередь был чем-то обязан первому тестю Косякова. В этом институте Вениамин благополучно пережил время застоя, годичное усиление борьбы за производственную дисциплину в бытность Андропова, оцепенение и апатию правления Черненко, а также антиалкогольный указ 1985 года. Кроме того он успел за это время дважды развестись и получить повышение по службе. Из простого инженера стал старшим, что дало ему прибавку в жаловании на тридцать рублей. Надо заметить, что если последствий первого развода Косяков как бы и не заметил, то после второго все значительно изменилось. От этого брака остался ребенок — сын Алешка, а, значит, и алименты. А кроме того, годы, годы...
На некогда каштановой макушке Вениамина Никитича Косякова образовалась устойчивая проплешина. Постоянное одиночество наложило унылую печать на сухое интеллигентное лицо, расчертив его морщинами, а водянисто-голубые глаза из-за золоченой оправы очков смотрели на мир устало и печально. Короче, в свои тридцать пять лет Вениамин выглядел на все сорок, и это не прибавляло оптимизма.
Пытаясь избавиться от грустных мыслей, Вениамин провел рукой по лбу и натолкнулся на почти высохшее махровое полотенце. Это что же, он еще и компресс себе делал?
Смахнув полотенце вялым движением на пол, Косяков откинул одеяло и спустил с дивана ноги. Если бы он наступил на оголенные провода, то и тогда вряд ли бы заорал так истошно — его ступни коснулись чего-то мягкого, ворсистого и несомненно живого. Опомнился Вениамин стоящим на диване и сжимающим пижаму у самого горла, а снизу, с коврика, на него смотрела громадная серая мышь. Морда мыши выражала явное неудовольствие, и Косяков вдруг отчетливо понял, что ночной кошмар имеет место быть на самом деле.
— Ну, че орешь? — брюзгливо спросила мышь и потянулась. — До чего нервные мужчины пошли, — пожаловалась она неизвестно кому. — Ну ладно, женщины. Они все время вопят. Но ты-то, — укоризненно обратилась она к Вениамину, продолжавшему стоять на диване в позе княжны Таракановой, застигнутой наводнением.
Но Косяков лишь по-рыбьи открывал и закрывал рот. Ни одного звука после истошного вопля он так и не сумел выдавить из перехваченного спазмой горла и только близоруко таращился на страшного гостя.
— Ох, и надоел ты мне, — устало созналась мышь и поднялась с коврика во весь свой немалый рост. — То с гвоздодером кидаешься, то орешь, как резаный. Давай вставай, умывайся, будем приходить к консенсусу, — произнесла она неожиданное слово. — Пока умываешься, я что-нибудь на стол соображу.
Как во сне, Вениамин опустился наконец с дивана и, забыв надеть тапочки, прошлепал в ванную. Холодный кафель пола несколько привел его в чувство. На кухне слышались звуки мышиной возни.
— Быстрее собирайся, — командовала мышь, перекрывая плеск воды из крана. — Опоздаешь ведь, а нам еще поговорить надо.
Всмотревшись пристально в Зеркало, Косяков обнаружил под обоими глазами по приличному синяку. Удар бутылкой тоже не прошел даром. Затылок ныл, и больно было прикоснуться даже к волосам.
Вениамин соскреб начинающую седеть щетину с подбородка, ополоснул лицо и принялся облачаться в конторскую униформу. Галстук, как он ни пытался завязать его ровно, все равно вышел с кривым узлом, и Косяков махнул на наряд рукой. К тому же из кухни его все время подбадривали и подгоняли.
Идти туда не хотелось, но, понимая безвыходность положения, Косяков все же пересилил себя. Оказалось, что за время его сборов мышь успела сварить два яйца и вскипятить чай. Сейчас она чинно сидела, деликатно подобрав под стул хвост, и терпеливо поджидала, когда Вениамин подойдет к столу.
Первое, на что обратил внимание Косяков, зайдя на злополучную кухню, так это на пол. Щель была аккуратно заделана, доски на месте и даже плинтус прилажен, как положено. Гвоздодера нигде не видно.
„Прибрала, гадина", — подумал Косяков и бочком пробрался на свое место.
— Значит, так, — мышь ловко катнула в сторону Косякова по столу яйцо, — от тебя толку мало, поэтому говорить буду я. Давай расставим точки. С тем, что я существую, ничего не поделаешь, — при этих словах мышь довольно огладила свое уродливое туловище. — Про эволюцию тебе рассказывать бесполезно, но я все-таки попробую. Помнишь, как ты купил в магазине „Зоокумарин" и напичкал этой дрянью кашу для приманки?
Косяков обреченно кивнул.
— Вот, тогда все и началось. После твоей отравы мне чуть конец не пришел, но обошлось. Мало того, начался рост тела и сознания. Что там в твоем „Зоокумарине“ было, не знаю, может, мне пропорция нужная попалась или еще что, но пошла отрава на пользу, не то что остальным, — здесь мышь прервала монолог и смахнула то ли притворную, то ли настоящую слезу, — Короче, произошел интеллектуальный взрыв. Без книжек и телевизора трудно стало обходиться. Ты включаешь программу „Время", а я под диван — тоже слушаю. Ты — газету в мусорное ведро, а я потом шуршу, читаю. До всего своим умом доходить пришлось. Но когда особенно сильный рост пошел, труднее стало. В дыру не пролезешь, с кормежкой туго. Кроме того меня в подвале засекли и хотели охоту устроить.
Не очень вникавший в мышиную речь Вениамин в этот момент припомнил, что действительно неделю назад заходил к нему нетрезвый сантехник Эдик из второго подъезда и говорил, что в подвале завелась гигантская крыса. Эдик спрашивал, нет ли у Косякова охотничьего ружья или газового баллончика на худой случай, так как теперь в кладовки боятся ходить даже мужчины.
— Оставался один выход — перебраться к тебе, — мышь виновато развела лапами.
— Ане могли бы вы, — выдавил Вениамин, — пойти жить в другое место. Например, в институт. Наладили бы контакт с учеными. Все-таки феномен, что ни говори.
— Избавиться хочешь? — напрямую спросила мышь. — Не выйдет! И вот что, давай переходить на ты. Нам еще долго вместе жить. И потом учти, я — мужчина.
— Что? — не понял Косяков.
— Ну мышь я, мышь, но — мужчина. Понял? Мышь без мягкого знака, если хочешь. Мы-ш-ш! — выделяя последнюю согласную, прошипел пришелец из подвала. — Мутант, чтобы тебе понятнее было. Ты что-нибудь читал об этом?
— Что-то читал, но это — фантастика.
— Сам ты фантастика, — фыркнула мышь. — Зови меня Алик. Ладно? Короткое красивое имя. Так в следующий раз и говори — Алик.
— Я попробую.
— Зачем пробовать? Прямо сейчас говори — Алик.
— Алик, — покорно произнес Косяков.
— Уже лучше, — одобрил Алик. — За то, что бутылкой ночью двинул, прошу извинить. Но тогда не до объяснений было, уж больно ты озверел. И не вздумай в милицию заявлять или еще куда. Да ты ведь и не станешь, правда? Кто тебе поверит?
— Никто не поверит, — тихо подтвердил Косяков.
— Молодец! — похвалил Алик. — А теперь беги, на работу опоздаешь. Да, чуть не забыл, у тебя в холодильнике пусто, так купи что-нибудь. Сыр, колбасу, молоко. Яиц три штуки осталось. Цыпленок не в счет, я его днем съем.
— А может тебе хрену с марципанами? — съязвил Косяков, не выдержав такой наглости.
— Давай по-хорошему, — попросил неприятным тоном Алик и оскалился. — У тебя гость, а ты жадничаешь. Гость, он всегда есть хочет, — афористично произнес Алик. — Особенно быстрорастущий.
— Ты что, с луны свалился? — начал было Косяков, но прикусил губу, припомнив откуда свалился неожиданный гость. — Колбасу ты ночью слопал последнюю, на этот месяц у меня талонов больше нет. Сыр я теперь сам только во сне и вижу. Яйца на рынке по рублю за штуку. Молоко, правда, иногда в магазине бывает, но это' в свой обеденный перерыв бежать, а то не достанется. Там масло еще в холодильнике есть.
— Зато хлеба мало. Хлеба еще купи.
— Хлеб куплю, — пообещал Вениамин. — А остальное — не знаю.
— И на том спасибо, — язвительно прошипел Алик. — А ты что, с такой мордой на работу и явишься?
Косяков побежал в ванную снова смотреться в зеркало. Синяки приобрели более густой фиолетовый тон.
— Ты хоть припудри под глазами-то, — наставлял Алик, стоя за спиной. — Все не так заметно будет.
— Да откуда у меня пудра? Что я — куртизанка?
— Разве нету? — посочувствовал Алик. — А может осталось от той блондинки, что к тебе ходит?
— Знаешь что! — взвизгнул Косяков. — Вот это тебя не касается! И замолчи! — заорал он, видя, что Алик хочет что-то возразить. — Не суй нос куда не следует.
Косяков пулей вылетел в прихожую и сорвал свою искусственную шубу с вешалки. На ходу заматывая шарф, он выскочил на лестничную площадку и со злостью захлопнул дверь.
Сразу около двери он обнаружил соседского кота Барсика, возбужденно принюхивающегося к запахам, несущимся из квартиры. Пнув ни в чем не повинное животное, Вениамин помчался к остановке по оживленному в преддверии рабочего дня микрорайону.

Серая типовая пятиэтажка, в которой Косяков обитал последние три года, располагалась в отдаленном жилом массиве, любовно именуемом в любом городе рабочей окраиной. Район ТЭЦ-5 всегда считался дырой, но к тому же здесь еще построили и здание пединститута, и теперь будущая интеллигенция составляла крепкую конкуренцию работягам в общественном транспорте, создавая предпосылки социальной напряженности. До центра отсюда можно добраться только обозами, как некогда добирались мужики из Архангельска в Москву. Каждый „обоз“ состоял из трех-четырех автобусов, иначе они не ходили. Если повезет, то счастливчик успевал втиснуться в один из них, если нет — то надо ждать другого „обоза“. А интервалы между движением достигали иногда часа.
Еще подбегая к остановке, Вениамин убедился, что на свой „обоз“ он опоздал. Около сваренной из заледеневших на ноябрьском ветру металлических листов будочки (из таких обычно делают гаражи) стояло всего три человека. Они с тоской смотрели на удаляющие огни последнего автобуса, неторопливо уплывающего в сторону цивилизации.
— Не повезло, черт! — выругался Косяков и стал привычно пританцовывать. Опыт подсказывал, что ждать придется долго и накопленное за ночь тепло надо сохранять.
Раньше Косяков жил в центре города, но после второго развода при размене удалось отыскать жилплощадь только здесь. И то, как уверяли его знакомые, повезло. Все-таки отдельная квартира, а не коммуналка, как обычно. Все три года Косяков маялся и мечтал обменяться хоть чуть поближе к месту работы, но попытки оказались тщетными. Со временем Вениамин смирился с неудобствами и они стали как бы составными частями его жизни. В обычные дни он их научился просто не замечать, но сегодняшний день никак нельзя отнести к разряду обычных, у Косякова обострились все чувства, поэтому, топчась по мерзлой земле, он непрестанно ворчал и чертыхался. Поняв через двадцать минут, что опоздания на работу не избежать, Вениамин пошел звонить по телефону-автомату, чем чуть все не испортил. Пока он набирал номер негнущимся пальцем, к остановке подкатил автобус. Не успев сказать в трубку ничего, несмотря на призывные „алло“, Косяков, как спринтер, рванул от автомата к остановке, но только получил по рукам закрывающимися дверями. В тот момент, когда он уже решил, что жизнь кончена и сопротивление року бесполезно, подошел второй автобус — в него-то Косяков заскочил одним из первых.
На вахте дежурили упраздненные решением правительства, но стойко выжившие народные контролеры. Косяков хотел уже юркнуть обратно на улицу, но его заметили и призвали для опознания и занесения в протокол. Сколько раз начальница отдела Инга Валентиновна повторяла Косякову, что лучше опоздание на час или два, чем на двадцать минут — обычно после непродолжительного дежурства контролеры мирно шли по отделам пить чай, и можно было безбоязненно являться на службу, избежав отметки о нарушении трудовой дисциплины. На сей раз не повезло. Ликующая заместитель начальника отдела кадров Юлия Антоновна, с вечно змеящейся на тонких губах улыбкой штатного инквизитора, торжественно занесла фамилию Косякова в кондуит и ласково проводила его через вертушку.
„Разборок не избежать", — подумал Вениамин, представив, что скажут ему в отделе.
Отдел, в котором работал Вениамин, был сугубо женским, и это жизни не упрощало, скорее наоборот. Косяков, даже став старшим инженером, в своей работе понимал не больше, чем в первый день прихода в институт. Когда-то его принимали для редакторской обработки аннотаций к научным трудам сотрудников, но до этого дело так и не дошло, и теперь Вениамина посылали курьером, когда требовалось отнести срочную бумагу, заставляли печатать на машинке непонятные технические тексты и отправляли за десять минут до звонка на обед занимать очередь в столовой.
Для сотрудниц он скоро стал своим в доску, и если в его присутствии еще не примеривали различные детали интимного дамского туалета, то только потому, что при первом вопле восторга, возвещавшем о появлении очередной обновки, он безропотно поднимался и отправлялся на перекур.
Инга Валентиновна, непосредственный начальник Вениамина, относилась к своему подчиненному в зависимости от непостижимого женского характера по-разному. Вступив в знойный период послебальзаковского возраста, полная и одышливая Инга Валентиновна главным своим достоинством считала пышность фигуры и всячески поддерживала форму, безостановочно поглощая сдобу. Когда, надев атласное платье, пикантно облегающее ее выпуклости, мерцая и переливаясь в этом одеянии, Инга Валентиновна появлялась в институте, больше всего она напоминала морского котика на лежбище.
Иногда начальница была приветлива и внимательна, подолгу расспрашивала Косякова об очередной книжной новинке — Вениамин был заядлым книголюбом, иногда — насмешлива и высокомерна, чем ввергала подчиненного в основательную растерянность. Две незамужние сотрудницы отдела — Олечка и Тамарочка, примерно одного возраста с Вениамином, также не давали ему расслабиться ни на минуту. Одним словом, жизнь Вениамина Никитича Косякова была трудна и запутана.
Коллеги встретили появление Косякова в общей комнате дружным молчанием. Некоторое время Косяков посидел за столом, беспокойно барабаня пальцами по полированной столешнице, — делать было абсолютно нечего, но кроме вины за безделье томило предчувствие неприятного разговора, неизбежного из-за опоздания и странного внешнего вида. О том, что под его глазами красуются весьма заметные синяки, Косяков не забывал ни на минуту, ловя осторожные взгляды сотрудниц.
Первой нарушила затянувшуюся паузу начальница. Инга Валентиновна внимательно осмотрела Вениамина и сухо осведомилась о его здоровье. Косяков сглотнул слюну и бойко начал врать. Версия о недостаточном освещении в подъезде и вследствии этого неосторожном ударе лбом о косяк собственной двери была встречена вежливым недоумением.
— Косяков ударился о косяк, — глупо скаламбурила смуглянка Тамарочка и верноподданически хихикнула. Но ее никто не поддержал.
— Но все же, Вениамин Никитич — Инга Валентиновна откинулась на спинку положенного ей по рангу кресла, — вы, надеюсь, понимаете, что являться в таком виде на работу не совсем прилично. Я знаю, у мужчин могут быть встречи с друзьями, — в этом месте Инга Валентиновна укоризненно вздохнула, — но всему есть мера.
— Инга Валентиновна, — Косяков умоляюще приложил руки к груди. — Честное слово, об косяк.
— И все-таки, — брезгливо продолжила начальница, — вид у вас не совсем здоровый. Этот ваш Бершадский плохо на вас влияет. Надо уметь выбирать друзей, Вениамин Никитич.
— Известное дело, холостое, — внесла свою лепту в разговор покрытая мелкой сетью морщин, как картина старых мастеров трещинами, Олечка, — не сидится дома.
— И почему, скажите пожалуйста, — безжалостно добивала Косякова Инга Валентиновна, — от вас так пахнет мышами?
Удар попал в самую точку. Косяков поперхнулся, закашлялся, очки съехали с переносицы, открывая заслезившиеся бледно-голубые глаза.
— У меня в квартире мыши, — выдавил он, когда приступ кашля прошел. Дрожащими пальцами он проверил узел галстука и ослабил его.
— Так заведите кота, — поставила точку Инга Валентиновна.
Через час она нашла повод удалить Косякова из института, поручив ему отправить корреспонденцию по почте.
— И завтра можете не приходить, — напутствовала она напоследок. — Без содержания оформлять не будем, потом выйдете на день раньше из отпуска.
Косяков и сам был рад исчезнуть из стен насквозь дисциплинированного учреждения. Без сожаления он отказался от утреннего чая, которым начинается всякий рабочий день, и, оскальзываясь стоптанными каблуками на ступеньках, скатился к выходу.
Но, едва покинув институт, Вениамин понял, что идти ему совершенно некуда. Мысль о доме вызывала омерзение и отчаянье. Там Алик, нахальный подвальный монстр, от которого невозможно избавиться, он же — причина всех косяковских неприятностей.
— Что же делать? — лихорадочно соображал Косяков, подставляя то одну, то другую щеку поземке. — Попробовать разыскать Бершадского, что ли? Может, он что посоветует?
Бершадский жил на другом конце города, за рекой, на Северо-Чемском жилмассиве, как и до Косякова, до него было часа полтора пути. Но выбирать не приходилось. Он — единственный человек, с кем Вениамин мог сейчас поделиться своими горестями.
После начала рабочего дня в учреждениях и перед обеденным перерывом транспорт переставал ходить даже в центре города. Куда девались в это время автобусы, троллейбусы и трамваи, оставалось лишь гадать. По возможности замаскировав лицо шарфом и надвинутой на самые глаза шапкой, Косяков направился в сторону метро.
Минуя проходным двором гостиницу и ресторан „Дружба", Вениамин наткнулся на замаскированный под автобус видеосалон. Несмотря на холод перед ним суетилась небольшая толпа школьников, жадно прислушивающихся к доносящимся из автобуса сладострастным стонам. Косяков убыстрил шаги, стараясь не вникать в подробные комментарии школьной очереди, но тут его настигли из автобуса такие откровенные звуки и прерывистое дыхание, что жарко загорелись уши и похолодела спина.
Перед самым входом в метро Вениамин предусмотрительно снял очки, чтобы не запотели, едва он войдет в теплое помещение, и сослепу налетел на неизвестно откуда взявшегося перед расхлябанными дверями юношу. Юноша был коренаст, одет в белый армейский полушубок, видимо доставшийся ему в результате конверсии, и надежно замотан черным шарфом. В руках он держал плакат, на котором крупно было написано: „Мы — против!".
— Одну минутку, гражданин! — юноша крепко взял Косякова под локоть. — Распишитесь под требованием!
— Э-э, — выдавил растерявшийся Вениамин. — Зачем?
— Вы что, за? — громко удивился юноша, и сразу же несколько прохожих остановились в отдалении, прислушиваясь к начинающемуся диалогу.
— За что „за"? — уточнил Косяков.
— Вот за все за это? - широко повел рукой демонстрант. — Вот за эту жизнь. Долой партократию! — патетически воскликнул юноша и высоко поднял плакат. — Долой большевистский произвол! Даешь товары! — Несколько устав выкрикивать лозунги, юноша вновь обратился к Косякову. — Вам нужны товары?
— Нужны, — согласился Косяков. — Мне нужны зимние ботинки.
— Вот видите, — удовлетворился ответом юноша. — Подписывайте!
Вениамин отчаянно завертел головой, пытаясь сориентироваться в обстановке. Прохожих, прервавших свой маршрут ради бесплатного зрелища, становилось все больше. Юноша напирал.
— Их сила — в нашей пассивности!,— призывал он, тыча плакатом куда-то вверх. — Мы — не позволим!
— Милок! — обратилась к оратору из толпы старушка с ярко-оранжевым альпинистским рюкзаком за плечами. — А макароны будут?
— Будут, бабуся, будут, — уверенно подтвердил юноша. — Мы — за макароны!
— А когда начнут сахар продавать? — поинтересовался строгий гражданин в каракулевой шапке пирожком.
— Надо им показать, что мы сила, тогда и сахар будет!
— Где записываются на сахар? — обеспокоенно воскликнула молодая мамаша с ребенком, закутанным в шаль так, что невозможно было определить его пол. — Кто записывает?
Она прорвала редкую цепь митингующих и вырвала из рук юноши карандаш. Толпа ринулась за ней.
Воспользовавшись образовавшейся давкой, Косяков ловко вывернул локоть из цепких пальцев юноши и скользнул в метро.
— Озверел народ, — тихо бормотал Вениамин, привычно проверяя, на месте ли бумажник. — Ну что за жизнь!
Последующая дорога не принесла успокоения. Через десять минут, оказавшись на другом берегу реки, Косяков еще долго ждал троллейбус, а потом трясся в набитом до отказа салоне до конечной остановки, моля только об одном, чтобы Бершадский оказался дома. И бог внял его молитвам. Дверь открыл сам Борис.
Широкой лысиной и короткой бородкой Борис удивительно походил на знаменитый автопортрет Сезанна. Но это был пьяный Сезанн. То ли Бершадский не успел еще отойти после вчерашнего вечера, то ли сумел освежиться с утра, но, увидев его, Косяков уныло подумал, что серьезный разговор вряд ли возможен. Некоторое время Борис тупо разглядывал его и, наконец осознав, что к нему пожаловал сам Косяков, возбужденно и радостно приветствовал дорогого гостя. У Бершадского оказалось кое-что припасено, и сейчас он немедленно хотел продолжить общение с другом на той же самой ноте, на какой они расстались вчера. Полбутылки водки на захламленном столе свидетельствовали, что накануне Борис все-таки сломил сопротивление бармена и теперь праздновал эту победу. Для полного счастья ему не хватало лишь свидетелей его торжества, и Вениамин пришелся весьма кстати.
Пока Косяков мотался по неубранной комнате в поисках, куда бы пристроить шубу, — вешалки у Бершадского не было, как, впрочем, и многих других необходимых в быту вещей, — а потом тщательно протирал очки, Борис принес из кухни второй стакан и с математической точностью разделил содержимое бутылки. Водрузив очки на нос, Косяков обнаружил перед собой почти полный стакан водки и отрицательно замотал головой, но этот отказ Бершадский воспринял так, как дрессировщик на арене цирка во время представления воспринял бы неповиновение тигра прыгать сквозь горящее кольцо. Громко, как шамберьером, щелкнув пальцами и изобразив на лице крайнее изумление, он удрученно покачал головой и проникновенно произнес сакраментальную фразу: „Ты меня уважаешь?".
Отзыв на такой пароль полагался только один, и он, не задержавшись, слетел с уст Косякова, после чего дальнейшее увиливание от исполнения дружеских обязанностей теряло смысл — в любом случае, пароль повторялся бы вновь и вновь, переходя от нежного пиано к оглушительному фортиссимо, и все окончилось бы полной капитуляцией отвечающего. Проигрывать в таких случаях Вениамин умел, поэтому, не говоря больше ни слова, мужественно сжал пальцами стеклянные грани и опрокинул стакан в рот.
Водка пилась мучительно тяжело, желудок протестовал и просил пощады, но Косяков был безжалостен к себе. Оплошай он сейчас, и никакой разговор с Борисом не получится, а ему так важно было поговорить хоть с кем-нибудь о случившемся.
Бершадский с удовлетворением следил, как пустеет стакан друга, и мудро качал головой. Так искушенный жизнью дед ласково наказывает внука, веря, что незлая порка пойдет ему на пользу.
Водка и впрямь помогла Вениамину прийти в себя. Бершадский между тем лихо хлопнул свой стакан, понюхал корочку черствого бородинского хлеба и внимательно посмотрел на приятеля.
— Что это с тобой? — заметил он наконец лиловатые синяки Косякова. — Подрался, что ли?
— Подрался... — Вениамин горестно вздохнул. — Тут такая история... Не поверишь.
— Отчего же? — Бершадский откинулся на спинку стула, изображая живейшее участие. — О дверь ударился в темноте?
Косяков чувствовал, что история происхождения синяков Бориса совершенно не интересует. Но здесь его буквально понесло. Надоело врать на работе, надоело врать самому себе. Да и не затем он сюда пришел, чтобы врать, а наоборот. Необходимо выговориться-. Но и после прямого наводящего вопроса сознаться в происшедшем было трудно. Уж слишком невероятной выглядела его история, слишком неправдоподобной. Но тем не менее говорить надо. И Косяков решился.
— Это, — он указал пальцем на синяк, — меня мышь ударила.
— Что? — резко качнулся вперед Борис. — Мышь? А, может, тебя инопланетяне похитили и пытали потом в космическом корабле. Выведывали, скажем, тайны монтажа буровых установок в труднопроходимых районах нашей родины?
— Смеешься, да? — скривился Вениамин. — Издеваешься? Подожди, я тебе еще не то расскажу...
— Может, не надо, — Борис примирительно поднял над столом руки. — Я тебе и так верю. В подъезде темно, ударился обо что-нибудь.
— Нет уж, слушай, — мстительно произнес Косяков. — Вчера я пришел домой и лег спать...
— А эта... разве не с тобой пошла?
— Не со мной. Подожди, не перебивай. Проснулся от шума на кухне. Заглянул на кухню, а там мышь. С меня ростом. И разговаривает. А потом двинула меня бутылкой по голове, и аут.
— Стой, стой, — заторопился Борис. — Давай я врача вызову. Я сбегаю сейчас до автомата. Ты не беспокойся, это рядом.
Бершадский заметался по комнате, собирая раскиданную одежду.
— Вот только попробуй, — угрожающе процедил Косяков. Ему стало все равно, что произойдет сейчас. Не мог он допустить лишь одного, чтобы его сдали в психушку. — Вот только вызови.
Вид его стал ужасен. Бершадский в страхе покосился на обычно тихого и молчаливого друга и не узнал его. Лицо Косякова свела мучительная судорога, уголки губ подергивались, а глаза горели таким спокойным и ясным огнем, что Борис немедленно сел и даже предупредительно скинул надетый впопыхах бушлат.
— Уже лучше, — одобрительно кивнул Вениамин. — Слушай дальше, :— он перевел дыхание. — Утром весь этот кошмар оказался явью. Мышь и сейчас у меня дома. Сидит, меня с работы дожидается. Ты не думай, — с этими словами Косяков умоляюще приложил руки к груди, — что я с ума сошел. Я ведь понимаю, что во все это поверить трудно. Я бы и сам, наверное, не поверил, но это так. Я просто не знаю, что теперь делать. Домой идти боюсь. Не идти тоже не могу. Ну день, ну два, а потом куда деваться? Да и не уйдет мышь. Знаешь, какая она нахальная. Да и не мышь это, а мы-ш-ш, — прошипел Косяков, подражая своему незваному гостю. — Мужчина. Алик зовут.
Во время этого монолога Бершадский неустанно ощупывал свои карманы. В результате поисков на свет явились два смятых до размеров грецких орехов рубля и кучка мелочи.
— Деньги есть? — коротко спросил Борис, когда уставший говорить Косяков сделал паузу. — Если есть — давай. Бутылку куплю.
Вениамин, обреченно махнул рукой и достал бумажник.
Вернулся Бершадский минут через двадцать. Из прихожей он молча прошел прямо к столу и выставил почти литровую бутылку черного вермута. Устрашающих размеров „фугас" мрачно отсверкивал темно-зелеными бликами и наводил на мысль о сулеме, но Борис, казалось, был доволен. — У таксистов взял. Водки, говорят, нет. Ну, да черт с ними. Сейчас выпьем, и ты мне все расскажешь по-новой.
По мере того, как пустела бутылка, Бершадский все более и более проникался рассказом друга.
— Подожди, — глубокомысленно раскачиваясь говорил он, — а, может, эту тварь отравить, а?
— Да пробовал же, чуть не всхлипывал Косяков, нервно двигая по столу немытую посуду. — „Зоокумарином". С этого-то мутация и началась.
— А-а, — пренебрежительно протянул Бершадский. — Разве это отрава? Вот у меня есть отрава, так отрава. Мне приятель один принес из института. Короче, цианид. А что, в хозяйстве пригодится, — заметил он, отвечая на недоуменный взгляд Вениамина. — Сейчас принесу.
Бершадский полез в кладовку и скоро явился с небольшим пузырьком из-под лекарства. На дне пузырька лежали кристаллы бурого цвета, больше похожие на обыкновенную марганцовку, чем на страшный яд.
— Вот, две крупинки в чай, или что там еще твой гость любит, и конец.
Косяков недоверчиво повертел пузырек, но отказаться постеснялся и спрятал отраву во внутренний карман пиджака.
— Только осторожно. Как твой мыш кончится, беги сразу ко мне. Что-нибудь придумаем, — говорил уже заплетающимся языком Бершадский, провожая Вениамина. — Со мной не пропадешь, — в приливе дружеских чувств хвастался Борис. — Я всегда выручу. И никому ничего не скажу.

Ранние ноябрьские сумерки сгустили воздух и углубили тени. Фонари еще не зажглись, и в призрачном вечернем тумане плотные колонны возвращающихся с работы людей закручивались маленькими водоворотами у дверей магазинов, клубились на автобусных остановках.
Косяков несколько минут постоял у подъезда Бершадского, плотнее запахнул полы плохо греющей искусственной шуба и наконец отважно влился в общий поток.
В первом же магазине еще у дверей его встретил отчаянный вопль кассирши: „Готовьте мелочь!". Давали плавленый сыр, который раньше Косяков не ел ни при каких обстоятельствах. Разве что в студенческие годы как закуску к покупаемому вскладчину дешевому портвейну. Сейчас же выбирать не приходилось, и Вениамин обреченно встал в очередь.
— Два сырка в одни руки! — распоряжалась рыхлая кассирша, распаренная и красная, выпирая из серого халата, как забродившее тесто.
— У меня гости, — робко попросил Косяков, протягивая десятку.
— У него гости! — возмутились сзади. — А у меня семья!
— У всех гости, — миролюбиво заметил стоящий сбоку от кассы ветеран, предусмотрительно вышедший в поход по магазинам с удостоверением участника войны. — Надо уважать очередь.
— Надо уважать! — заорали сзади, и Косяков опомниться не успел, как оказался вытолкнутым из зала с двумя крошечными кусочками сыра размером не больше сигаретной пачки.
Кстати Косяков вспомнил о сигаретах. После посещения Бершадского курева не осталось совсем, и Вениамин, предварительно вздохнув, пустился на поиски цыганок. Долго искать не пришлось. Прямо на углу, возле кооперативных киосков, сквозь стекла которых зазывно посверкивали целлофаном и яркими красками пачки „Мальборо" и „Салема", „Данхила" и „Кэмела", тряся грязными юбками и запинаясь о державшихся за них детей, неторопливо ходили смуглые продавщицы табачного дефицита.
— „Прима"! Астраханская „Прима"! — негромко, но отчетливо выговаривала одна из них, держа прямо перед собой неряшливо упакованные красноватые пачки.
— Почем? — устало спросил Косяков, хотя цена была прекрасно известна.
— Две пачки — пять рублей, одна — три, — безразлично ответила цыганка й покосилась на стоящего невдалеке милиционера. — Бери, дешевле не найдешь.
Косяков согласно покивал головой и на день избавился от табачной проблемы. Пачки оказались у него в кармане.
Неожиданно легко в другом магазине самообслуживания Вениамину удалось купить молока и хлеба. Теперь неплохо бы приобрести еще и десяток готовых котлет, но витрины в кулинарии мертво и холодно отсвечивали лишь голыми эмалированными поддонами, бесстрастно отражая синеватый люминесцентный свет. Все — больше идти некуда, надо отправляться домой, и Косяков уныло побрел к автобусной остановке.
В окнах его квартиры горел свет. Иногда, подходя к своей серой трущобной пятиэтажке, Косякову даже хотелось, чтобы его окна были освещены, но на этот раз он только брезгливо поежился. Можно было еще постоять и покурить перед тем, как войти к себе, но холод загнал Косякова в подъезд. Перед дверью квартиры^ все так же нервно принюхиваясь, сидел соседский кот. Вениамин спихнул Барсика ногой с коврика и полез в карман за ключами.
Даже через плотно закрытую дверь на лестничной площадке слышалось бормотание телевизора. „Развлекается, гад!“, — ожесточился Косяков и толкнул дверь ногой.
По всей квартире горел свет. Даже в ванной. Экономный Вениамин поморщился, но не сказал ни слова. Еще от порога он увидел, что Алик лежит на диване на его подушке. Подушка у Косякова была одна, и он сразу же подумал, что этой ночью ему придется спать, подложив под голову старое пальто. В квартире невыносимо воняло мышами.
Хозяина Алик встретил не очень приветливо. Свесив усатую морду с дивана, он коротко осведомился:
— Жрать принес?
Косяков мрачно посопел и не ответил.
Алик неторопливо встал, и все так же, слабо прогибаясь на тонких по сравнению с туловищем ножках, прошествовал в прихожую. Выдернув из рук Косякова полиэтиленовый пакет, он встряхнул его и, услышав звяканье молочных бутылок, удовлетворенно кивнул, но через минуту рассвирепел, увидев, что ничего кроме молока, хлеба и сыра Вениамин не купил.
— Мясо где? — Алик зыркнул в сторону Косякова красноватыми глазками. — И сладкое к чаю?
— Иди ты к черту! — зло выдохнул Вениамин. — Попробуй сам купи. Да и денег нет.
— Денег нет, — передразнил Алик. — С деньгами и дурак купит. Ты так достань.
— „Так" будет при коммунизме.
Ехидный ответ Косякова Алик, вроде, даже и не расслышал. Деловито перенеся пакет на кухню, он тут же принялся потрошить плавленные сырки, быстро отрывая серебристую обертку и роняя ее клочки на пол. Вернувшись из ванной, где он стыдливо переодевался, Вениамин обнаружил на кухонном столе лишь почти полностью опорожненные молочные бутылки, крошки сыра и хлеба, небрежно сметенные в сторону.
— А я чем буду ужинать? — выдавил он наконец. Такой наглости от подвального мутанта, несмотря на некоторый опыт общения с ним, Вениамин все же не ожидал.
— Тут и одному мало, — ковыряясь коготком в длинных острых зубах, лениво ответил Алик. — В следующий раз купишь побольше.
Поняв, что спорить бесполезно, Косяков молча повернулся и ушел в комнату. Выключив телевизор, по которому как раз начали демонстрировать по просьбе зрителей очередную серию „Рабыни Изауры“, он мрачно уселся в кресло и тяжело задумался.
„Нет, с Аликом срочно надо кончать, — Косяков размеренно качался в кресле, сжав голову руками. — Пойти, одолжить у кого-нибудь охотничье ружье и с порога — бац! Прямо в морду — бац! — чтобы зубы повылетали. Это что же теперь, я на него так работать и буду? Это же кошмар, а не жизнь. Уж лучше самому в петлю! “.
Алик в комнату войти не торопился, но спустя какое-то время послышались шаркающие шаги.
— Ты что, обиделся? — услышал Вениамин и поднял глаза. Алик стоял прямо перед ним, положив одну лапу на спинку кресла и прижав другую к своему барабанному брюшку. — Так ведь действительно мало принес. — Мышь снова направилась к дивану и включила телевизор. — Там я полкурицы оставил в кастрюле. Днем сварил. Половину тебе, половину — мне.
Как ни унизительно было подъедать то, что осталось после обеда твоего же нахлебника, Косяков через какое-то время поднялся и снова пошел на кухню. Есть хотелось смертельно.
В алюминиевой помятой кастрюльке на плите и в самом деле оказалась курица. Вениамин сразу про себя отметил, что Алик курицу после фабричной обработки не дочистил. Остатки перьев торчали из пупырчато-синей кожи, как древки обломанных стрел, но тем не менее это была все-таки честно оставленная половина мышиного обеда.
— Сейчас растрогаюсь и заплачу, — иронично прошептал Вениамин, нарочито громко звеня крышкой от кастрюли. — Надо же, какое благородство.
Но, что ни говори, Алик в очередной раз удивил его. С одной стороны, конечно, нахал и деспот. С другой, порядочный товарищ. Хотя, хотя...
Косяков не стал дальше теоретизировать, а вытащил курицу из кастрюли и брякнул скользкую тушку в суповую тарелку. Алик ужинать не мешал. Из комнаты слышались рыдания и смех. Герои „Рабыни Изауры" уверенно двигали сюжет к счастливому финалу.
„Все, дальше так продолжаться не может, — Косяков остервенело рвал зубами плохо проваренную курицу. — Надо действовать. Что там говорил Бершадский о яде?“.
Пузырек с бурыми кристаллами мирно покоился в кармане пиджака. Вениамин достал его и еще раз посмотрел на свет. Ну ничего особенного: марганцовка, как марганцовка. Но попробовать стоит, хуже уже не будет.
Включив электрический чайник, Косяков с^ал рыться в кухонном шкафу. Всюду виднелись следы обыска, учиненного Аликом, но до заветной банки с клубничным вареньем мышь все же не добралась. Вениамин, не спеша, заварил чай, вывалил в треснувшую еще раньше от неумелого мужского обхождения стеклянную вазочку варенье и фальшиво приветливым голосом пригласил гостя к столу.
Дважды звать не пришлось. Алик бесшумно возник на пороге кухни, и Косяков в очередной раз подивился звериным ухваткам своего соседа. Смотреть на Алика он избегал, хотя уже и мог бы привыкнуть к его облику. Опущенный на пол взгляд невольно остановился на мышином хвосте, и Алик, словно почувствовав это, деликатно убрал хвост под стул.
— Вот видишь, — хрипловатым ломающимся баском проговорил Алик, плотно усаживаясь за накрытый к вечернему чаю стол, — чего нам делить-то? Нечего делить, — ответил он самому себе и придвинул вазочку с вареньем. — А говоришь сладкого нет, — укоризненно попенял он. — По-че-стному-то лучше будет.
Косяков завороженно смотрел на чашку Алика. Перед тем, как позвать мутанта на кухню, он не поскупился и бросил в чай не две крупинки, как советовал Бершадский, а все, что было в пузырьке. Цианид растворился мгновенно, и Косяков щедро добавил туда же еще и четыре ложки сахарного песка — для дела ничего не жалко. Теперь оставалось только сидеть и ждать.
Пить чай Алик не спешил. Напряженная поза Косякова, необычность обстановки, казалось, подсказывали ему, что здесь что-то нечисто, и он обеспокоенно повел носом. Усы мыши встопорщились, задвигались маленькие круглые уши, но, так и не обнаружив ничего подозрительного, Алик успокоился и истолковал все по-своему.
— Ты думаешь, мне хорошо? — обратился Алик к Вениамину, одновременно потянувшись столовой ложкой к вазочке. — Мне, может, еще хуже, чем тебе. Сам посуди. Жил себе в подвале, был, как все, и вот те здрасте. Расти начал, соображать, перерождаться. Поставь себя на мое место. Куда бежать, где спасаться? У меня, может, только одна надежда осталась, что ты поможешь. Или лучше в мышеловке жизнь самоубийством кончить? — Алик саркастически хмыкнул и съел полную ложку варенья, на усах повисла тяжелая сладкая капля. — Ну, чего молчишь? Не нравлюсь? Ты ведь тоже не красавец, учти. Хвоста нет, морда голая, зубы порченые, вон, очки нацепил, что ты без этих стекол? Крот и только.
Пока Алик произносил этот монолог, Косяков мужественно молчал. Пусть говорит. Вот сейчас он выпьет чай, и конец мучениям. А вдруг не подействует?
Алик доверительно продолжал.
— Бояться всего надоело. Кошка зашла в подвал — бойся. Кусок колбасы нашел — тоже бойся, вдруг отравленный. — При этих словах Косяков испуганно вздрогнул, но Алик успокаивающе махнул лапой, мол, чего там, дело житейское. — Полез дыру прогрызать, до пищи добираться — опять бойся, вдруг чем в углу завалит. Страшная жизнь, одним словом. А у тебя здесь, — Алик оценивающе оглядел кухню, — красота! Холодильник не мышеловка, дверцей не придавит. В шкафах — крупы всякие, хочешь так ешь, хочешь — вари, чтобы помягче было.
— Что же, лишь в жратве и счастье? — не выдержал Косяков. — Неужели больше ничего и не надо?
— Отчего же, — Алик смущенно моргнул маленькими глазками. — Диван еще один надо, потом ковер на пол, а то холодно. Телевизор цветной, я у соседей твоих видел, не то что у тебя, черно-белый.
Косяков благородно скрестил на груди руки. „Животное, — подумал он. — Разговаривать научился и возомнил. Диван ему, телевизор, а о духовном ни слова. О деле — молчок. Да и какое у этого мыша может быть дело? Дырки в полу грызть?". Вениамин почувствовал себя очень уверенно. Страх исчез, осталось любопытство, смешанное с гадливостью. „Не травить его, что ли? Пойти, скажем, завтра в биологический институт, пусть забирают, исследуют. Это даже забавно — говорящая мышь. Нет, так опять хлопот не оберешься. Пусть пьет чай, завтра Бершадский придет, поможет от тела избавиться".
Задумчиво Алик поболтал ложкой в чашке и опять потянулся к вазочке. Искоса наблюдавший за ним Косяков вдруг уловил в выражении мышиной морды что-то невыразимо грустное и неожиданно подумал, что говорил-то Алик от души. Да и о чем возвышенном и вечном может думать мышь из подвала? Ей бы наесться вволю, а потом уж все остальное. Алик взял в лапу чашку. Вениамин приподнялся над стулом, словно хотел остановить его, но было уже поздно. Алик сделал громкий большой глоток.

Луна тащилась за Косяковым, словно привязанный за веревочку желтый воздушный шарик. Сгоряча Вениамин отмахал две автобусные остановки и даже не заметил этого — в ушах все еще стоял предсмертный, полный звериного ужаса вопль Алика. Косяков помотал головой, желая избавиться от наваждения, но так и не смог изгнать из памяти судорожно ползущую по столу серую лапу с черными, будто наманикюренными когтями. Мышь рухнула в просвет между столом и плитой, полностью перекрыв узкий спасительный проход, и Вениамин еще минут пять стоял у окна, не решаясь перешагнуть через слабо подергивающееся тело. Как он очутился в прихожей, как выскочил за дверь собственной квартиры, Косяков не помнил, да и не хотел вспоминать.
К ночи мороз стал сильнее, зато ветер утих. Только сейчас Косяков обнаружил, что оставил дома перчатки, и сунул зябнущие руки в карманы.
Ни за что он не вернется обратно, ни за что. По крайней мере не сейчас. Только бы Бершадский не отправился куда-нибудь к друзьям. Да нет, спит, наверное, Бершадский, напившись черного, как деготь, вермута, и видит сны, а вот Вениамину опять приходится колесить по городу, спасаясь от незванного гостя.
Вениамин со злостью пнул ледышку, и она вылетела на пустую дорогу, вертясь и сверкая, словно кусок драгоценного камня. В окнах домов горел свет, но на улице было пустынно и тревожно. Вдалеке завыла собака.
— К покойнику, — слабо прошептал Косяков и прислушался. За поворотом едва различимо послышался шум мотора.
Проспавшийся за вечер Борис принял Косякова без удивления. Почесывая свалявшуюся бородку и позевывая, Бершадский провел Вениамина в комнату и сел на разобранный диван, приготовясь выслушать. Косяков все не мог успокоиться и нервно ходил по комнате, прикуривая одну сигарету от другой.
— Чего дергаешься? — вопрошал Бершадский, наблюдая за своим мечущимся другом. — Сдохла мышь? Сдохла. Ты этого хотел? Этого. Так сядь, успокойся. Деньги есть? — дежурно поинтересовался он финансовым положением Вениамина.
— Хватит! — почти истерично крикнул Косяков. — Хватит пить. Надо думать, куда я дену теперь этого дохлого... — он запнулся. — Эту дохлую...
— Завтра утречком и разберемся. Придумаем чего-нибудь. Ведь не человека же ты убил? Не человека, — затянул сначала свои вопросы и ответы Бершадский. — Закопаем.
Поспать в эту ночь Косякову так и не удалось. Отдохнувший Бершадский спать не хотел, а Вениамин, возбужденный событиями последних суток, почти не сомкнул глаз. Ночь прошла в разговорах. Было составлено с десяток планов на утро, но толком так ни до чего и не договорились. Кончилось тем, что часов в десять, когда все нормальные люди уже ушли на работу, друзья предприняли экспедицию в квартиру Косякова.
Соседский Барсик, так же как и вчера, сидел на подстилке у самой двери. Вениамин трагически сморщился и пнул кота, тот коротко мявкнул и отскочил в сторону, но далеко не ушел. Кончик его хвоста мелко подрагивал, глаза горели воинственным пламенем, и Косяков даже подумал — не пропустить ли им кота впереди себя в квартиру, но потом отказался от этой мысли. Он вытащил из кармана ключи и протянул их Бершадскому.
Борис нехотя принял ключи, но дверь открывать не торопился.
— Ты уверен, что мышь сдохла? — почему-то тихо спросил он.
— Упала, как подкошенная, — бодро ответил Вениамин и сделал шаг назад.
— Тогда сам открывай.
— А, черт с тобой! Помощничек,— Косяков вставил ключ в замок.
То, что произошло в следующее мгновение, не могло быть увиденным Вениамином и в самом кошмарном фильме ужасов. В приоткрывшуюся щель стремительно просунулась рука, с нечеловеческой силой схватила его за шарф и сдавила горло. Колени Косякова безвольно подогнулись, и тут же он ощутил себя летящим куда-то вглубь квартиры. Ударившись о стену, Косяков сполз на пол и сразу же на него сверху грузно рухнул истошно вопящий Бершадский. Послышался короткий хлопок входной двери, как бы отсекающий путь к спасению. Ловушка сработала.
Вставать с пола Косяков не спешил. Рядом неуклюже барахтался Борис, он слабо всхлипывал и тоненько подвывал, шаря руками в поисках свалившегося треуха. Его лысина матово поблескивала в полутьме прихожей.
Страх и безысходность — вот что испытывал Вениамин в данную минуту. Кричать бесполезно, все соседи, кроме немощных пенсионеров, на работе. На помощь рассчитывать нечего. А то, что сейчас должно произойти, не вызывало у Косякова ни малейших сомнений. Убийство — вот что должно сейчас совершиться в квартире. Вероломства Алик не простит. Но не лежать же так на полу, ожидая пока тебя прикончат. Пока есть возможность, надо защищаться, и Вениамин вскинул голову.
Несмотря на полумрак, Алика он увидел сразу. Зловеще раскачиваясь, монстр стоял, словно снова готовился броситься на противников, но даже в такой критический момент Косяков с удивление заметил, что это, вроде, уже вовсе и не тот Алик, которого он бросил вчера подыхать в кухне. Тело мыши странно вытянулось и распрямилось, морда приобрела очертания человеческого лица, удлинились лапы.
— Алик! — не удержался Вениамин от удивленного восклицания и сел, опираясь спиной о стену.
— Предатель! — Алик сделал шаг вперед и снова схватил Косякова за шарф. — Убийца! А теперь сообщника привел? Думал я подох, да?
— Думал, подох, — кротко согласился Вениамин и икнул, так как Алик резко дернул его, поднимая с пола. — Но я же тебя пожалел потом, — попытался он оправдаться, пока Алик тащил его за шарф в комнату. — Я тебя потом пожалел...
Дотащив Вениамина до дивана, Алик сильно толкнул его в грудь, и Косяков снова упал, на этот раз на мягкие подушки. При нормальном освещении вид Алика поражал еще больше. Шерсть клочьями висела на мышином туловище, приобретшем почти человеческое сложение. Хвост отпал и длинным ворсистым бичом валялся около письменного стола. Перед Вениамином стоял карикатурно похожий на человека урод с безвольно убегающим назад подбородком и свирепыми глазками; длинные, словно искалеченные полиартритом, пальцы с острыми синеватыми ногтями судорожно сжимались в кулаки и тотчас разжимались, как будто их хозяин еще не решил, что же ему с Косяковым делать — дать еще раз по морде или вцепиться в горло.
— Давай поговорим спокойно, — попытался овладеть ситуацией Вениамин. — Мы ведь можем все нормально обсудить. Мы же разумные существа! — взвизгнул он, видя, что Алик сделал шаг по направлению к дивану.
— Разумные! — прохрипел Алик, откровенно насмешливо разглядывая Косякова. — Ты уже дважды пытался меня прикончить. Только на это твоего разума и достает. Феномен природы для тебя — всего лишь помеха в личной жизни. Ты хоть подумал, какое научное значение имеет для человечества моя эволюция? Ни фига ты не подумал, — заметил он, перебивая пытающегося возразить Вениамина. — Дружка своего привел, соучастника. Выползай! — приказал Алик, и только сейчас Косяков заметил, что на пороге комнаты на четвереньках застыл Бершадский. — Выползай, выползай, разговаривать будем.
Разговор получился скомканный. Бершадский и Косяков сидели рядом на диване, как на скамье подсудимых. Сходство дополняли их понурые спины и опущенные головы. Председательствовал Алик — он расположился в единственном кресле напротив провинившихся друзей и, казалось, полностью освоился с обстановкой. По всему полу валялась шерсть, клочьями падающая с Алика.
— Значит, так, — хладнокровно рассуждал Алик, непринужденно закинув ногу на ногу. — Будем сосуществовать. Продукты — с базара, на диване сплю я, телевизор нужен новый.
В ответ на наглые требования, аннексии и контрибуции Косяков только согласно кивал, а бледный от ужаса Бершадский трясущимися руками пытался прикурить, безумно осматривая квартиру.
— Я бы, конечно, мог выгнать тебя к чертовой матери, — обращаясь к Вениамину, хриплым голосом вещал Алик, — но одному скучно. Потом кормежка — это очень важно — опять же с тебя.
Косяков сидел на диване и обреченно думал, что старая жизнь ухнула куда-то в прошлое, исчезла безвозвратно; прежний, как ему теперь казалось, безмятежный покой недостижимым призраком растаял и улетучился. Власть захватила огромная голая мышь, самодовольно развалившаяся в его кресле, в его доме, — подумать только, в его ! !
— Чем так меня разглядывать, — уже совсем добродушно заметил Алик, — подыскал бы какую-нибудь одежду. Ну, хоть тот костюм в шкафу, что ли.
Новый костюм, который Косяков купил месяц назад, дожидался праздничных дней. Деньги на него Вениамин копил полгода, но сейчас он безропотно прошел к шифоньеру и вытащил темно-серую в полоску пиджачную пару. Бог с ним, с костюмом. Затем последовало малоношеное белье, голубая сорочка с необтрепанными воротником и манжетами. Единственное, от чего Алик равнодушно отказался, так это от обуви. Приодевшись, он приобрел более цивилизованный вид и даже самолично ободрал с морды пару клоков шерсти, небрежно бросив их на пол. Квартира приобрела вид парикмахерской, в которой не убирали недели две.
— А теперь на кухню! — погнал друзей из комнаты Алик. — Сообразите что-нибудь на стол.
Оказавшись на кухне, Вениамин и Борис впервые с момента прихода в жуткую квартиру посмотрели друг на друга. „Ну что, убедился?" — спрашивал взгляд Косякова. „Влипли!" — читалось в глазах Бершадского.
— Чего застыли? — командовал Алик. — Картошку пожарьте на сливочном масле.
— Язву тебе в желудок! — прошептал начавший приходить в себя Борис. — И скипидару под хвост!
— Так отвалился хвост-то, — так же шепотом отвечал Косяков. — Видел там?.. У стола?..
Более подробному обмену мнениями помешал Алик. Он демонстративно вошел и уселся на табурет. Все остальные действия по приготовлению завтрака друзья провели молча и слаженно. Бершадский неумело почистил картошку, а Вениамин ее порезал и поджарил. Сливочного масла не нашлось, зато отыскалось свиное сало. После вчерашнего ужина остался хлеб, и совсем уже кстати в холодильнике завалялась селедка.
Начиналась новая жизнь, не имеющая ничего общего со старой. Эволюция продолжалась.

Недели две протянулись в бесконечных ссорах, придирках и недоразумениях. Вынужденное сожительство тяготило Косякова, рухнул привычный уклад и распорядок, и это раздражало неимоверно. Больше всего угнетало то, что Вениамин перестал чувствовать себя хозяином квартиры. Да и Алик меньше всего походил на случайного гостя, который после долгих неудобств всё-таки уберется и даст хозяину возможность передохнуть. Когда бы Вениамин ни возвращался с работы, он неизменно заставал Алика на диване с газетой. Да и занятия у Алика были странные.
Так, в самые первые дни совместного проживания Алик занялся опытами по созданию себе подобных. Отыскав остатки „Зоокумарина", он сутками начинял отравленным порошком творожную массу или сваренную на молоке пшенную кашу и раскладывал приманку во всевозможных углах. Мыши отравлялись десятками. Несмотря на все это, грызунов в квартире не убавлялось. Алик, очевидно, знал, как привлечь своих сородичей, иначе этот факт ничем нельзя было объяснить. При этом Алик довел до сведения Косякова, что он твердо намерен получить посредством „Зоокумарина" если и не полностью соответствующий ему экземпляр, то хотя бы разбудить мышиное сознание и тем самым вывести серое племя из подвалов. Но то ли ему никак не удавалось определить нужную пропорцию, то ли мыши попадались не те, результат оставался плачевным. Ежедневно со слезами на глазах Алик складывал в собственноручно склеенные коробочки мышиные трупики и Косяков брезгливо относил их на помойку. Правда, Алик настаивал на том, чтобы Вениамин почтительно предавал их земле, но здесь уже Косяков, не вдаваясь в дискуссии, делал, что хотел — на улицу Алик пока не выходил.
За неделю Алик изменился неузнаваемо. Теперь даже сам Косяков вряд ли признал бы в нем того ночного гостя, что поверг его в ужас при первой встрече. Шерсть окончательно облезла не только с морды, но и со всего тела.
Когти превратились в серые, но настоящие ногти. Обломались длинные топорщащиеся усы и теперь вместо них красовалась темная аккуратная щеточка под длинным, скорее человеческим, чем мышиным носом. Красавцем Алика назвать было трудно, но все же, несомненно, он приобрел более человечный облик.
Неожиданным сочувствием к стремительно эволюционирующему существу проникся Бершадский. Как ни странно, но после долгого совместного разговора на кухне он принял в судьбе мутанта самое живое участие. Попытки Алика философствовать приводили Бориса в дикий восторг. Редкий вечер он не посещал косяковской квартиры, и Алик всегда был искренне рад его приходу, чего не скажешь о Вениамине. Борис заявлялся подвыпившим и частенько притаскивал бутылку с собой. В такие минуты Алик даже жертвовал телевизором, который он готов был смотреть с утра и до поздней ночи. Обычно они уединялись с Бершадским на кухне и вели долгие задушевные разговоры. Сам Косяков их компании избегал, хотя Борис настойчиво пытался заполучить еще одного собеседника.
— Разве ты не понимаешь, — удивлялся Бершадский, — что это потрясающий случай? Мыслящая мышь. Homo mus. Sapiens mus. Да называй, как угодно, я в латыни не силен, зато уверен, что любой профессор полжизни готов отдать, лишь бы пообщаться с Аликом. А ты не понимаешь.
— И не хочу понимать, — упрямился Косяков, который теперь спал на одолженной у знакомых раскладушке, на диван денег наскрести не удавалось. — Пропади он пропадом, твой феномен! И нечего Алика приучать к портвейну, так ты его и курить научишь.
Беспокоился Вениамин не зря. Все труднее становилось дотянуть до зарплаты. Платили на службе скудно, а цены скакали, как бешеные. Алик же привередничал и требовал для стимуляции мысленного процесса то фруктов с базара, то парной говяжьей вырезки, то копченого сала. Выходной косяковский костюм от постоянного лежания на диване приобрел далеко не парадный вид. и Алик напоминал в нем бомжа, случайно забредшего в гости прямо со свалки.
Разглагольствованиям Вениамина Алик не препятствовал, но и спуска не давал. Квартира все больше приобретала нежилой вид. Вытащенные с полок книги неровными стопками загромождали подходы к окну, везде лежала пыль, немытая посуда с остатками киснущей пищи угрожала надломить кухонную раковину и рухнуть на пол, в плинтусах зияли прогрызенные мышами дыры, так как опыты по очеловечиванию грызунов продолжались.
В один из вечеров Косяков застал Алика в самом благодушном настроении. Вместо того, чтобы грубо отобрать у Вениамина пакет с продуктами и учинить очередной досмотр, Алик загадочно поманил Косякова, приглашая сразу же пройти в комнату. В углу Косяков увидел картонную коробку из-под обуви, а в коробке весело суетящуюся мышь.
— Не сдохла! — коротко заметил светящийся от счастья Алик и привалился к стене, пропуская Вениамина вперед. — Слопала черт знает сколько отравы и не сдохла. Наконец-то удалось!
Косяков присел на корточки перед коробкой. Мышь действительно имела самый жизнерадостный вид.
— И что же теперь будет? — осторожно поинтересовался он.
— Эволюция будет, — снисходительно пояснил Алик и тоже подошел к коробке. — Будет расти, развиваться, умнеть. Сегодня я с ним вместе целый день смотрел телевизор. Это, знаешь ли, очень стимулирует. К сожалению, это тоже самец, — Алик вздохнул. — Но ничего, вдвоем мы сможем продолжить нашу работу. Кстати, его зовут Вовик.
— Вовик, Алик... — Косяков резко поднялся; Хотелось коробку пнуть, но, покосившись на Алика, он предусмотрительно отошел в сторону. — Мне-то какое дело.
— А-а, — раздраженно отмахнулся Алик. — Темнота! Не забудь, завтра свежие яйца.
Все шло просто ужасно. Косяков убежал в ванную и, заперевшись, сидел там минут двадцать, переживая случившееся. Что же, теперь он двух мышей будет кормить, что ли? На работе дела обстояли все хуже и хуже. Ранее аккуратно содержавший себя Косяков приобрел вид неприбранный и неряшливый. Он похудел, стал реже бриться, рубашки пообтрепались. Все чаще он ловил на себе неодобрительные взгляды Инги Валентиновны.
— Что с вами, Вениамин Никитич, — время от времени спрашивала начальница, вызывая подчиненного на откровенность. — Может, что дома случилось? Вы не стесняйтесь, здесь все свои. Правда, девочки?
Олечка и Тамарочка при этом охотно отрывались от бумаг и с готовностью начинали сочувствовать холостяцкой неустроенности своего сослуживца.
— Хотите, я возьму над вам шефство? — кокетливо спрашивала смуглянка Тамарочка. — Приду в субботу и помогу убраться в квартире?
— Что вы, — побелевшими губами шептал Косяков и наклонял над столом голову так, что очки чудом удерживались на переносице.
— Я тоже могу помочь, — ревниво встревала в разговор тщательно заштукатуренная Олечка.
— О-ох! — только и находился Косяков, стремительно покидая служебную комнату, чтобы покурить на лестничной площадке.
Но это было еще не самое страшное. Самое страшное началось потом, когда по институту со скоростью президентского указа об очередной глупости распространилась весть о сокращении штатов.
Штаты сокращали постоянно. Их сокращали в одном месте, но они нарастали в другом. Как невозможно вылить воду из намертво запаянных сообщающихся сосудов, так невозможно сократить штаты в советских учреждениях. Но на этот раз все обстояло намного серьезнее.
Директора института в очередной раз вызвали в Москву, и возвратился он оттуда непривычно серьезным и озабоченным. На другой день последовало общее собрание. Из всех сделанных на нем сообщений Косяков твердо усвоил одно: правительство требует, министерство поддерживает, а институтское начальство неукоснительно собирается исполнять. Итак, грядет Великое Сокращение, и на сей раз не на бумаге. Неясным оставалось лишь, кто именно попадет в черный список, но на этот счет у Вениамина как раз сомнений не было.
После собрания в отделе информации развернулась бурная работа по переливанию из пустого в порожнее, но даже при этой никчемной деятельности Косяков оставался лишним. Сколько он ни бегал курьером по различным поручениям, сколько ни печатал никому ненужных сводок, все шло к закономерному концу. А тут еще Алик, да и совсем уж нежданно-негаданно свалившийся на голову Косякова Вовик.
Вовика Косяков возненавидел сразу и навсегда. Если бы Алик отлучился из квартиры хоть на пятнадцать минут, с Вовиком Вениамин покончил бы быстро и без раздумий, но в том-то и беда, что Алик сидел дома безвылазно, а при нем Косяков не мог решиться на задуманное злодейство.
В своем воспитаннике Алик души не чаял. К счастью для Косякова Вовик ел не слишком много, хотя заметно подрос. „Зоокумарин" он поглощал с нескрываемым удовольствием и, казалось, становился все толще. Ат и к при каждом посещении дома Бершадским приставал к тому, чтобы тот добыл для его питомца более сильный яд, но Борис помочь пока не мог. Знакомый химик ушел из исследовательского института в кооператив по выделыванию шкурок и путь к яду закрылся. Вовик же, несмотря на постоянно проводимые с ним уроки, долгое смотрение телевизора и чтения вслух книг не желал умнеть и этим страшно разочаровывал своего учителя, хотя и достиг размеров небольшой упитанной крыски.
— Плохо учится, — жаловался по вечерам Алик. — Невнимательный. А я вот до всего своим умом дошел.
— Ты его еще в компьютерный класс сноси, — ехидничал внутренне довольный плохой обучаемостью еще одного нахлебника Вениамин. — Или в школу отдай для особо одаренных.
— А что? — загорался новой идеей Алик. — Компьютер — это здорово! Я бы и сам на компьютере... — Но быстро угасал. — Как же, достанешь компьютер с твоей зарплатой... — и зло косился на хозяина.
С деньгами дело обстояло и правда плохо. Косяков давно уже прикидывал, чего бы продать, но кроме книг продавать было нечего. Рацион обитателей квартиры становился все скуднее, а Алик все капризнее. Сбылись и худшие опасения: Бершадский приучил Алика к портвейну, а сигареты у Косякова тот стал стрелять еще раньше — на этом, по мнению Вениамина, полное очеловечивание мутанта завершилось. Теперь дополнительно к питанию Алик требовал курево и нередко водку, а где ее возьмешь при талонной системе?..
У Бершадского с деньгами тоже бывало то густо, то пусто. Когда подваливал очередной гонорар, Борис становился щедр и расточителен, когда оказывался на мели — скуп и расчетлив. И в том и в другом случаях время он проводил в гостях у Косякова, а вернее сказать, у Алика, потому что души в нем не чаял.
— Обязательно напишу про тебя книгу, — в минуты пьяной болтливости откровенничал он. — Назову — фантастический роман. Иначе ведь не поверят.
— Книгу я могу сам написать, — серьезно возражал подвыпивший Алик и глубоко затягивался сигаретой. — Ты вот лучше налей еще.
— Умница! — умилялся Борис. — Конечно, можешь сам написать. А я отредактирую и издам.
В последние недели Бершадский носился с идеей создания творческого кооператива „Хроникер". Ни в одной редакции он прижиться не мог, а случайные заработки не давали расслабиться ни на минуту.
— Мы с тобой вдвоем такого наворочаем — денег будет куча. И Вениамина на службу возьмем. Возьмем ведь?
— Может, и возьмем, — капризничал Алик. — Посмотрим на его поведение.
Косякова бесила эта пьяная трепотня, и больше всего ему хотелось взять и стукнуть Бориса по лысине или огреть чем-нибудь Алика, но, сдерживая себя, он только угрюмо прихлебывал из стакана и старательно заедал выпитое квашеной капустой — излюбленной в последнее время закуской, на более изысканную снедь денег не хватало.
Иногда после вечерних посиделок Борис отправлялся через весь город домой, иногда, если бывало слишком поздно или добраться до своей квартиры он был не в состоянии, оставался ночевать у Косякова. В этом случае незаменимым оказывался солдатский бушлат, его Борис расстилал прямо на полу между раскладушкой и диваном. Более стойкий к выпитому Алик обычно желал продолжить начатый разговор.
— Вот для чего ты живешь? — допытывался Алик у Косякова, размешивая ложечкой чай. — Чего ждешь от этой жизни?
— Чего, чего!.. — агрессивно передразнивал Вениамин. — Жду, когда зарплату повысят, чтобы тебя, дармоеда, кормить.
— Это ты брось, — усмехался в коротенькие усы Алик. — Подумаешь, зарплата. Оно, конечно, хорошо, когда зарплата большая, но все же... К чему стремишься?
— Ну... — терялся Косяков. — Например, хочу, чтобы войны не было, и чтобы все поровну. А то у директора зарплата — во, а у меня — шиш.
— Да я не об этом спрашиваю Зачем ты есть на белом свете, мыслящее существо? Чтобы о зарплате думать?
— Еще, чтобы счастливым быть!
— Это как? Когда все купить можно?
— Не только. Я, чтобы тебе было известно, раньше стихи писал. Еще до женитьбы. В литкружок ходил. Хвалили. Я бы хотел известным поэтом быть. Меня бы печатали, а все читали — и радовались.
— Это разве счастье? — недоумевал Алик. — Мне тогда из мышей и вырастать не стоило. Сиди себе в подвале, крошки жуй, вот тебе и счастье.
— А хочешь, я свои стихи почитаю, — воодушевлялся Вениамин. — Ранние.
— А что, и поздние есть? — равнодушно интересовался Алик, отваливаясь на спинку стула. — Ну, давай, давай.
— Поэтам спать не полагается, — вдохновенно начинал Косяков, — Им полагается чуть свет Смотреть, как зори занимаются, Иначе, что ты за поэт.
— Очень мило, — хвалил Алик и зевал. — Спать пойдем, а то действительно придется смотреть, как зори занимаются.

Нет, не зря интересовался Алик в разговорах с Косяковым о смысле жизни, в итоге тот сам стал об этом частенько задумываться и пришел к весьма печальным выводам. Очень живо напомнили Вениамину мышиные откровения их самую первую беседу, когда Алик заявил, что и нужно-то ему для счастья лишь новый цветной телевизор да ковер на пол. Сколько ни пытался Косяков размышлять о чем-нибудь возвышенном и отвлеченном, все равно выходило лишь о зарплате да о шмотках, да, может быть, еще о том, чтобы избавиться от Алика. Но об этом думалось как-то лениво, и в душе Вениамин уже сомневался, что без Алика ему станет лучше — привык он к своему постоянному собеседнику. К тому же Косяков надеялся, что его пример добросовестного труженика и достойного члена общества поможет Алику в правильном воспитании и становлении, как личности. Кроме того, Алик все реже стал выказывать неудовольствие хозяином квартиры — начал, очевидно, понимать, что сколько ни ворчи, добычливее Косяков уже не будет и рассчитывать на него в деле улучшения материального благосостояния не следует.
А потом вдруг произошли важные события: Бершадский открыл кооператив, а из обувной коробки сбежал Вовик.
Побег Вовик совершил по вине Косякова. При этом последний натерпелся немало страха, — Алик находился рядом и мог расценить действия Вениамина, как пособнические. Но обошлось.
В последние дни Алик совсем забросил своего питомца. Кормить — кормил, но уже не так аккуратно, как прежде; забывал убрать в коробке, и это Косякова раздражало. По его мнению, если уж довелось завести какую-нибудь живность, то следовало за ней соответственно и ухаживать. Но чем яснее становилось, что из Вовика толка не будет, тем равнодушнее к нему относился Алик. Он вообще сильно изменился и даже перестал читать любимую книгу — „Жизнь животных", с которой раньше не расставался часами. Косякова весьма забавляла манера Алика читать с карандашом в руке. Иногда при этом Алик фыркал и что-то подчеркивал в тексте, а, случалось, и делился с Вениамином своим мнением, не всегда совпадавшим с мнением автора. Больше всего его возмущал раздел о грызунах, а в этом разделе статья о домашних мышах.
— Нет, ты послушай! — горячился Алик, зачитывая очередной отрывок. — „В библиотеках и естественно-исторических музеях мыши хозяйничают самым гибельным образом и могут причинить неисчислимый вред, если чем-либо не ограничить их страсть к разрушению. Кажется, что они грызут вещи из одной шалости...". Вот скажи, сгрыз я у тебя хоть одну книгу? Сгрыз или нет?
— Не сгрыз.
— Не сгрыз! — торжествующе повторял Алик. — Чего же он чушь-то пишет? Или вот — „Трудно представить среди животных более жадную и нахальную тварь". Это уже черт знает что! — с отвращением отбрасывал Алик в сторону толстенный том.
— Но, вообще-то... — мямлил Вениамин, — может, автор и прав?
— Не прав! — ярился Алик и начинал возбужденно бегать по комнате. — Что я тебе плохого сделал, пока в подвале жил?
— Дырки грыз, крупу из полиэтиленового пакета по всей кухне растаскивал, в хлебницу...
— И что, после этого, значит, нас кошками травить, да? Мышеловками прищемлять? А самого тебя в мышеловку, тогда бы узнал почем фунт лиха!
— Мышеловка, конечно, варварство. Хотя...
— Эх, ты, гуманист, — снова заводился Алик. — „Хотя“!.. Никаких „хотя“!.. Куда смотрит общество по охране животных? Наступи кто кошке на хвост, так со свету сживут, а маленькую мышку капканом — хрясь, так и не заметит никто. Где справедливость?
— Нет справедливости, — соглашался Вениамин, думая о своем.
На том и примирялись.
Но все это происходило еще тогда, когда Алик считал, что его опыты по очеловечиванию мышей будут успешными. А потом и книги валялись в углу за диваном, и Вовик напрасно бегал по коробке, пытаясь привлечь к себе внимание.
Как ни зол был Косяков на мышь, но и он не выдержал наплевательского отношения к ни в чем не повинному животному. Увидев, что в жестянке у Вовика кончилась вода, он собственноручно наполнил ее, чего раньше никогда не делал, а затем взял мышь в руки — Алик так часто поступал, и Вовик сидел у него на ладони, как игрушечный, только смешно подергивал носом. Но то, что запросто получалось у Алика, совсем не вышло у Вениамина. Лишь только Вовик очутился в руках, как тут же цапнул Вениамина за палец. Не ожидавший вероломного нападения Косяков разжал ладонь, и Вовик этим незамедлительно воспользовался. Мягко шлепнувшись на пол, он задал стрекоча и буквально ввинтился в узкую щель около дивана. Еще какое-то мгновение можно было остановить его, ухватив за длинный хвост — дырка оказалась слишком мала для раскормленного Вовика, и он некоторое время ерзал, пытаясь протиснуть в щель ожиревшее тело, — но Алик лишь задумчиво проводил его взглядом, а Косяков был слишком занят своим прокушенным пальцем. Вовик в последний раз дернулся и навсегда исчез из жизни Алика и Вениамина, будто его и не было.
Неделей раньше такое происшествие неминуемо привело бы к скандалу, но на этот раз Алик выразительно пожал плечами — мол, бог с ним, с Вовиком, все равно бездарь. А на другой день Вениамин, придя с работы, с удивлением обнаружил, что все мышиные ходы тщательно заделаны. Но и это еще не все — больше в квартире не появлялось ни одной мыши, воистину Алик умел обращаться с себе подобными.
Сразу же за побегом Вовика произошло другое событие — Бершадский открыл кооператив. Как он это сделал, для Косякова оставалось загадкой. За долгие годы дружбы Вениамин привык считать, что Борис на подобный отчаянный шаг не способен. Из любой, самой захудалой редакции его гнали в первый же месяц; Бершадский сам смирился с этим и перешел на скудно оплачиваемую гонорарную работу внештатника. При этом он умудрялся обслуживать дюжину газет, не затрудняя себя дисциплиной и обязанностью являться на службу трезвым. Но кооператив!..
Не меньшее впечатление поступок Бориса произвел и на Алика, который в последнее время вместо Брэма листал пожелтевшие газеты двухгодичной давности, сваленные в прихожей. Алик выискивал статьи и законы, посвященные частнопредпринимательской деятельности. Косяков, твердо уверовавший по бесплодным опытам с мышами, что ничего путного из чтения Алика не выходит, все же Алику не мешал. Чем бы дитя не тешилось... Но определенно в голове у мутанта появились какие-то новые мысли, и творческий кооператив „Хроникер" пришелся весьма кстати.
В день регистрации „Хроникера" в Октябрьском райисполкоме Бершадский явился в гости абсолютно трезвым и что совсем уже неожиданно — в опрятном костюме, даже при галстуке. Друзья сели пить чай на кухне, по-семейному, сами удивляясь пристойности момента.
— А потом возьму ссуду... — хвастался Борис, грея руки о горячий стакан. — Но лучше предоплату... Мне говорили, так выгоднее, да и проценты не надо платить.
— Кто же тебе даст? — искренне удивлялся Косяков.
— Дадут... — загадочно улыбался Бершадский. — Надо только подход знать.
— Ну и что ты будешь издавать?
— Еще не знаю. Скажем, что-нибудь о домашнем хозяйстве. Этой литературы у нас вечно не хватает. Какие-нибудь полезные советы... Чтобы книга была нетолстая, но ходовая. На толстую бумаги надо много, а цены сейчас...
— Да ты сам, небось, и гвоздя забить не умеешь, — сомневался Вениамин. — А тут — советы...
— Ну и что, что не умею. Наберу вырезок из разных журналов, скомпоную, вот тебе и книга.
— Так ведь книгу еще продать надо. Не продашь — тю-тю твои денежки. Чем расплачиваться будешь?
— Это точно! — озаботился Бершадский. — Предоплату надо отдавать. Здесь расчет нужен, чтобы наверняка.
И тут в разговор вступил молчавший до этого Алик. Если сказать, что он удивил друзей, это будет слишком мягко, он их сразил наповал, — он произнес буквально следующее:
— Книгу надо про домашних паразитов. Как с ними бороться и истреблять. Каждая хозяйка мечтает избавиться от клопов, тараканов, а также от мышей. Вот что всем надо!
Над столом повисла тягостная пауза.
— Чего? — не понял туго соображавший Косяков, а Бершадский вдруг подпрыгнул на стуле:
— Гений! — закричал он и кинулся обнимать смущенного Алика. — Именно про паразитов! Ты ведь про них все знаешь, да? Ты и напишешь, а я — помогу.
— Ну и ренегат, — только и нашелся опешивший Косяков. — Зачем же ты Вовика воспитывал?
Это замечание Алик пропустил мимо ушей, а напористый Бершадский сразу принялся обсуждать план будущей книги.
Косяков не выдержал и ушел с кухни. Чего угодно он ожидал от Алика, только не этого. И ведь подумать как следует, — сам-то кто? — мышь! Мало того, мышь разумная, а, значит, отвечающая за свои действия... Ну пусть там клопы, тараканы, но ведь и мыши тоже... Тут Алику в самом деле равных не будет. Кто лучше него знает, как поставить капканы, какую подобрать приманку? И ведь полтора месяца как сам из подвала. Чуть ли не вчера с кулаками кидался, если слово какое против мышей скажешь, а сейчас туда же — в истребители!
Долго Вениамин ходил по комнате, слушая, как на кухне бубнят заговорщики. На душе было смутно.
— Если что, так ведь он и со мной... — тихо бормотал Косяков. — Ничего святого... Вот мерзавец! А я-то надеялся.
На что Вениамин надеялся, он и сам не знал, но только что на его глазах совершилось предательство. Он удивлялся толстокожести Бершадского, которого щекотливый моральный аспект, видимо, не встревожил ни на минуту, и поэтому, когда Борис собрался домой, попрощался с ним весьма сухо, что, впрочем, осталось совершенно незамеченным. Бершадский ликовал.
Устраивая постель, Косяков присел на раскладушку и задумался. Из ванной доносился плеск — в последние дни Алик проявлял исключительную чистоплотность, чистил зубы три раза на дню, а мыть руки убегал каждые полчаса и еще укорял Вениамина:
— Мыться надо чаще, и зубы чистить постоянно, а то — кариес.
— Тебе это не грозит, — завистливо говорил Вениамин, поглядывая на белоснежные зубы мутанта. — Вон, как сверкают.
— Гигиена — залог здоровья, — учил Алик. Зубные щетки приходилось ему покупать каждую неделю.
Наконец, Алик вернулся и тоже принялся разбирать диван. Заметив, что Косяков хмур и неразговорчив, присел напротив.
— Это ты из-за книги? — прямо спросил он, увидев, что Вениамин старается не смотреть в его сторону. — Брось, не переживай! Думаешь — я подлец? Может, и так... — Алик мрачно вздохнул. — Но ведь вечно мышью не проживешь. Что же мне теперь, обратно в подвал? Я же теперь — человек. Ну, не совсем человек, а все-таки... Обратного хода нет. Надо учиться жить по-новому, а это только один из способов. Опять же, может, денег заработаем. Что они у нас, лишние?
— Делай, что хочешь, — устало отозвался Косяков. — Но мне от этого как-то не по себе. Чтобы так, разом... Ты же сам — мышь.
— Какая я теперь мышь? — Алик торопливо полез под одеяло. — Какая я теперь мышь? С этим покончено.
На другой день Бершадский приволок разбитую и дребезжащую пишущую машинку „Москва" дозастойного года выпуска, и будущие книгоиздатели засели за работу. Косяков не преминул и Борису высказать все, что он думает про его затею, но разговора не получилось.
— Не комплексуй! — пресек его опасения Борис. — Правильно Алик делает, воспитывается. Это новый шаг по лестнице эволюции, а ты — рефлексирующий интеллигент и нытик. На себя лучше посмотри.
На себя Вениамину посмотреть действительно стоило.
Предвещая Великое Сокращение, в институте была объявлена внеочередная аттестация. Все сотрудники отдела старались как можно реже покидать рабочие места и озабоченно строчили личные творческие планы. Взялся за составление такого плана и Косяков, но сочинить смог немногое. У Олечки и Тамарочки вышло по целому стандартному писчему листу — пунктов по десять, не меньше. У Инги Валентиновны — два листа, а у Вениамина всего полстранички. Раньше в подобных ситуациях, не особенно переживая, Косяков и сам мог вдохновенно наврать сколько угодно, но на этот раз почему-то стало противно приспосабливаться и притворяться. Подобное чистоплюйство грозило выйти боком, но Вениамин предпочитал отгонять трусливые мысли, чем поддаться общему настроению выжить во что бы то ни стало.
— Пусть сокращают, — вполшепота беседовал он сам с собой в институтской курилке. — Чем так существовать — лучше в дворники. Да и платят больше.
При этом он, конечно, понимал, что ни в какие дворники никогда не пойдет, но и пересилить себя не старался. Пусть будет так, как будет, решил Косяков. И это вечное русское авось помогало ему не сбежать из института прежде объявленного сокращения.
Зато дома работа кипела. Алик и Бершадский сочиняли брошюру о борьбе с домашними паразитами. Борис сумел неведомыми путями заинтересовать в этом издании местный облкниготорг, и предоплата в тридцать тысяч рублей была перечислена на счет кооператива. Из этих денег третью часть Бершадский сразу же снял на текущие расходы, и вместо безобразно очищенной водки друзья теперь пили не менее безобразный коньяк. Подобные траты приводили Вениамина в панику.
— Все ведь пропьете, черти! — пытался урезонить он писателей. — А потом куда, в долговую яму?
— Главное — ум не пропить, — резонно возражал Борис. —"Не только ведь пьем, но и работаем.
Дела с рукописью действительно продвигались успешно. Косяков не слишком вникал в то, что там насочиняли Алик и Бершадский. Затея ему казалась нахальной и опасной, но запретить он ничего не мог, поэтому вечерами лишь послушно мыл посуду, заваривал чай и организовывал, по выражению Алика, закуску. А время между тем уверенно двигалось к Новому году.
Этот праздник Вениамин любил, как никакой другой, хотя с каждым годом становилось все яснее, что ничего нового, а тем более счастливого в будущем не ожидается. Вспоминались студенческие годы, полные уверенности, что вот-вот осуществятся самые смелые мечты, сбудутся самые заветные желания. Как веселились тогда в ночь под Новый год, как влюблялись. как пушист и ярок был голубоватый снег на ночных улицах! Да что говорить — все было. А теперь, если и чего ждать от жизни, так только расползающейся лысины, да, может, пенсии.
Обычно Новый год Косяков встречал в случайных квартирах среди не самых близких знакомых. Близких просто не было. Бершадский в праздники предпочитал тихо напиваться в одиночку и задолго до торжества, постоянными и крепкими привязанностями Косяков после второго развода так и не обзавелся. До появления Алика был у него недолговечный роман с сотрудницей технической библиотеки из городского центра информации Анной Семеновной, да и тот прекратился сам собой. Из-за Алика их встречи в косяковской квартире стали невозможными, а дома у тридцатилетней Анны Семеновны встречаться было нельзя — она жила с матерью.
Впрочем, об этой связи Вениамин не жалел. Рано или поздно все должно было кончиться. Оставалась встреча Нового года вместе с сотрудниками института, но после горбачевского антиалкогольного указа такие празднования увяли сами собой, а сидеть понуро за чашкой чая и куском пирожного в столовской тарелке Косяков в новогоднюю ночь не хотел.
Получалось, как ни крути, что Новый год надо встречать дома у телевизора.
В декабрьских сумерках, возвращаясь с работы, Вениамин по случаю купил елку. Елками торговали прямо с машины по твердой цене — десять рублей штука. Толпа, скопившаяся у бортов, дружно голосовала красненькими купюрами и живо напоминала Косякову пришедших к консенсусу депутатов.
Очередной раз посетовав на дороговизну, Вениамин все же решил раскошелиться и через пять минут стал обладателем двухметровой елки, обмотанной бечевкой так, что она приобрела форму большой зеленой морковки.
Втащив елку в подъезд, Косяков привычно спихнул со своего коврика соседского кота. С тех пор, как в квартире поселился Алик, кот прочно обосновался под дверью Вениамина, а его хозяйка, имени-отчества которой за три года проживания в этом доме Косяков так и не выучил, неоднократно лукаво спрашивала — уж не валерьянкой ли приманивает кота Косяков? При этом она шаловливо грозила соседу дряблым пальчиком и хихикала, как школьница, чем приводила Вениамина в тихое бешенство.
Кот на сей раз уперся и не пожелал уйти со своего наблюдательного поста. Пришлось применить силу. Барсик рвался в квартиру, словно от этого зависела его жизнь, и Косяков, обороняясь от кота елкой, как пикой, ввалился в прихожую спиной вперед.
— Что за шум? — из комнаты доносился привычный стрекот пишущей машинки. — Почему так поздно?
— Елку принес! — крикнул Вениамин, пристраивая дерево у вешалки.
Стрекот машинки прекратился. В проеме двери возник Алик. Его нос нервно подергивался — единственная сохранившаяся мышиная привычка — глаза рыскали в поисках предмета, производящего странный запах.
— Да елка же, — удивленно произнес Косяков. — Ты что, елки никогда не видел?
— Никогда, — угрюмо признался Алик.
— Чудак человек! — хохотнул из комнаты Бершадский. — Откуда ему знать про елку? Он ведь не в лесу родился, — и тут озаренный новой мыслью заорал. — Алик! Так ты и Новый год никогда не встречал! А мы-то, лопухи. Это же праздник, Алик! Ну, вроде дня рождения, только лучше. Все, устраиваем праздник!
Праздник надвигался стремительно, а забот с каждым днем становилось все больше. Не сдерживаемый более финансовыми затруднениями Бершадский развернулся вовсю и курсировал по маршруту „квартира—рынок— квартира" с неутомимостью Сизифа. Постоянно ему казалось, что продуктов припасено недостаточно, и он каждый день тащил и впихивал в плохо уже закрывающийся холодильник то громадный окорок, то густо-желтого от жира гуся, то неведомо как раздобытую палку сервелата. Косяков, отвыкший от продуктов за первые годы перестройки настолько, что даже смотреть на них не мог, умоляюще шептал время от времени:
— Борис, остынь! Ты уже и так уйму денег угрохал.
— Не боись, — хорохорился Бершадский, мотаясь по прихожей с коробкой настоящего, но все же не настолько, чтобы на нем не было написано слова „советское" шампанского. — Все будет так, как надо. Это же — праздник. А деньги — тьфу, вода. Еще заработаем.
— Ты эти отдай сначала! — продолжал бояться Косяков.
Ошеломленный грандиозной подготовкой Алик, забыв о пишущей машинке, слонялся по квартире, не зная, за что взяться. Ноздри его хищно раздувались, но твердо предупрежденный Борисом, что к угощениям раньше положенного срока прикасаться нельзя, он мученически жевал опостылевшую яичницу, с тоской посматривая на холодильник.
— Можно попробовать ветчину? — иногда не выдерживал он. Но Бершадский оставался непреклонен:
— В том-то и смысл! До праздника ни-ни! Зато потом...
— А потом... — Алик сладко зажмуривался.
Тридцатого декабря наряжали елку. Алик робко брал в руки стеклянные шары и бережно вешал их на ветки. В квартире пахло хвоей и детством, и Косяков умильно поглядывал на Алика, замирающего, как и он когда-то, в ожидании волшебства.
В последний момент Бершадский вспомнил, что стол сервировать нечем. Четыре граненых стакана и три щербатые чашки в счет не шли. Большого блюда для гуся отыскать не удалось, не хватало тарелок. Обескураженный Борис долго разводил руками и мычал что-то себе под нос, потом оделся и ушел. Вернулся он часа через три с черным дерматиновым чемоданом, который торжественно пронес прямо на кухню. Он открыл его жестом фокусника, и перед восхищенными приятелями явился столовый фарфоровый сервиз, а также бокалы и рюмочки на любой вкус, тщательно упакованные в бумажные салфетки.
Аккуратный Косяков принялся тут же протирать фарфор и минуту спустя обнаружил на каждой посудине небольшую золоченую надпись: „Ресторан „Север".
— Борис, что это такое? — начал было он, но Бершадский прервал его королевским жестом.
— Не беспокойся — это прокат. По знакомству, конечно. Потом как-нибудь своим разживемся. А пока...
А пока письменный стол стал на вечер обеденным. Вениамин вытащил из шкафа старую белую скатерть, которой не пользовался со времен развода, и на нее дружно, толкаясь и мешая друг другу, потащили из кухни нарезанные соленые огурцы и колбасу, ветчину и буженину, рыбные консервы и паштет.
Больше всех суетился Алик. Еще утром Бершадский вручил ему обновки. Новые джинсы „Ли Купер" и джинсовую рубашку той же фирмы. Щеки Алика, обычно нездорового серого цвета, окрасил лихорадочный румянец, он как-то сразу похорошел, и Косяков с удивлением подумал, что ничего мышиного в нем, пожалуй, не осталось. Перед ним был ладный молодой человек лет двадцати пяти, несколько кавказской наружности, с большим, но не безобразным носом и уверенными движениями.
— Алик, а ведь ты изменился, — не выдержал Вениамин. — Кто теперь скажет, что ты — мышь?
— Никто не скажет, — гордо ответил за Алика Бершадский. — Этот парень хоть куда. Хоть сейчас в женихи. — Сказал и осекся. Сумрачно поскреб в подбородке и произнес: — А девочки? Про девочек-то забыли. Что это за праздник без женщин? Алик, как ты насчет девочек?
— Вот этого не надо! — немедленно испугался Косяков. — Давайте пока без этого.
Смущенный Алик искоса посмотрел на Бориса и неопределенно пожал плечами, по всему было видно — предложение ему понравилось. Но Борис остыл так же быстро, как и загорелся.
— Поздно уже, — махнул он рукой. — Где их сейчас возьмешь? В другой раз...
— В другой раз, в другой раз! — стремительно поддержал Бориса Косяков. — Обязательно.
Пока в духовке жарился гусь, наполняя кухню чадом, приятели сели за стол и выпили по маленькой. Борис вел себя как щедрый хозяин и постоянно указывал на очередную холодную закуску, достойную по его мнению особого внимания. Выпили по второй. Косякову, как обычно в таких случаях, стало необыкновенно хорошо и свободно.
— Друзья! — начал он, наливая по третьей. — Мне так приятно видеть вас здесь. Еще два месяца назад я был одинок, а теперь... — Он оглядел небольшой, но уютный стол и качнул головой. — Теперь мне хорошо! Я хочу выпить за Алика, потому что без него этого всего бы не было.
Праздник продолжался. Друзья отставили в сторону отдающий самогоном азербайджанский коньяк и принялись за водку. В духовке скворчал гусь, телевизор показывал смешную комедию, за окнами перекрикивались подвыпившие компании, перетекая из одного подъезда в другой — короче, наступала новогодняя ночь.
К одиннадцати часам изрядно подвыпивший Бершадский потребовал шампанского и Косяков принес из морозильника тут же начавшую запотевать бутылку. Борис долго возился с пробкой, которая никак не желала покидать бутылочное горлышко, но спустя минуту все же раздался долгожданный хлопок. Алик испуганно втянул голову в плечи, чем необычайно развеселил Бершадского.
— Ты, парень, еще жизни не знаешь, — откровенничал он, цедя шипящую струю в большой бокал. — Ты ведь еще и шампанского не пил, гуся не ел, женщин не... — он осекся под строгим взглядом Косякова. — Короче, за то, что у тебя впереди! — закончил Борис и опрокинул бокал в рот.
Алик неуверенно последовал его примеру. Шампанское ему понравилось. Он восхищенно покрутил носом, сладко икнул и второй бокал налил сам.
— Вот так и надо, — учил его Борис. — Понравилось — бери. Хочешь — пей. Не хочешь — не пей. Хочешь ешь, не хочешь...
Бершадского явно развезло. Когда Вениамин подал на стол гуся, а президент в телевизоре начал традиционное новогоднее поздравление, он уже блаженно спал, откинувшись на диванную спинку. Косяков с Аликом честно досидели до трех ночи, не очень внимательно следя за развлекательной программой. Алик налегал на шампанское и апельсины, Вениамин с тревогой контролировал ситуацию, прикидывая, где ему придется спать.
Новый год начался.

Январь пролетел стремительно. Размеренное мелькание будней слилось в сознании Косякова в сплошную серую ленту без единого цветного кадра. Дом, работа, дом. Даже встряхнувший всю страну через две недели после Нового года павловский обмен пятидесятирублевых и сотенных купюр почти не коснулся друзей. Крупных денег у них не водилось, а две-три бумажки подлежащего изъятию достоинства Косяков без проблем обменял в институте.
Алик с Бершадским торопливо заканчивали рукопись. Покачнувшаяся было жизнь приобретала прежнюю устойчивость и скуку, лишь изредка прорываемую брюзжанием Алика. Он никак не мог простить друзьям обманутых ожиданий.
— И это вы называете праздником? — иногда вспоминал он встречу Нового года. — Напиться, нажраться и поспать, да?
— А что, хорошо встретили, — ерепенился Бершадский,
— Угу, хорошо. Три дня потом голова болела. Неделю еще потом то, что осталось в холодильнике, доедали. А я, может, теперь буженины хочу...
— Это, брат, деликатес, — пытался урезонить Алика Борис. — Его нс каждый день едят.
— Почему не каждый?
— На каждый день денег не хватит.
— И это жизнь! Раз в год поесть то, что другие постоянно едят! Убожество!
Косяков, мысленно соглашаясь с Аликом, все же давал ему вялый отпор.
— Подумай сам, — говорил он, — какая кругом дороговизна. И масло-то не всегда купишь. А ты — буженина! Для того, чтобы так питаться, воровать надо, а я не умею.
— Жаль, — искренне сокрушался Алик. — Сейчас бы шампанского стакан.
После встречи Нового года Алик перестал составлять компанию Бершадскому. На относительно дешевый портвейн его больше не тянуло, водка нс нравилась, а полюбившееся шампанское маячило лишь в перспективе — Бершадский обещал по продаже книги устроить небольшой банкет.
Вениамин, которого встреча с Аликом на какое-то время лишила покоя и установленного распорядка, постепенно становился самим собой: перестал шарахаться от сослуживцев, боясь, что кто-нибудь вновь скажет, что от него пахнет мышами; стал по-прежнему опрятен и лишь на редкие звонки Анны Степановны, молящей о встрече, отвечал вежливыми отказами — квартира была занята.
В конце концов Косяков освоился с новой жизнью настолько, что даже решился на встречу с сыном, с которым раньше виделся не часто. Злодейский характер бывшей жены заставлял его забывать о немногочисленных родительских обязанностях, и, несмотря на чувство вины, он предпочитал общаться с Алешкой по телефону. Раза два, правда, за последнее время он забегал к сыну, принося маленькие подарки, но этого было явно недостаточно. Алешка, смешно хмуря брови, самым серьезным образом допытывался, почему они не живут вместе, и Косяков лишь ненаходчиво разводил руками и мычал под нос что-то невразумительное.
Но в это зимнее воскресенье Вениамин вдруг решился на прогулку с сыном, о чем заранее предупредил жену по телефону.
Упакованный в ставшее для него малым пальто и закутанный в шаль сын походил на куклу с нелепо расставленными руками. Он сосредоточенно топал рядом с Косяковым, крепко держась за его палец, и непрерывно задавал вопросы. Как чаще всего они и делали, отец с сыном шли в зоопарк, благо тот располагался совсем рядом.
Обход клеток они начали, как всегда, с правой стороны, и Косяков приготовился привычно отвечать, почему у яков такая шерсть длинная и зачем лосю большие рога, но Алешка повел себя нс совсем обычно.
— Вот папа— козел... — комментировал он, поравнявшись с клеткой горных баранов. — Мама — коза... Сын — козленок...
Косяков согласно кивал головой.
— Папа — осел... Мама — ослица... Сын — осленок... а живут вместе...
— Они живут, а мы не живем, — хмуро и упрямо ответил Косяков, поняв, куда клонит сын.
— Возьми меня в гости, — попросил Алешка. — Хочу посмотреть, как ты живешь.
— Сейчас нельзя, — заторопился Вениамин. — Как нибудь в другой раз.
— Почему?
Чтобы сменить тему, Косяков поволок сына к клеткам с хищниками.
— Папа —лев... — начал снова Алешка, и отчаявшийся Вениамин повел его в террариум, где рептилии лежали на жарком песочке в основном в одиночку.
Покинув террариум, Алешка объявил, что хочет пить, а это означало одно — пора двигаться домой. При этом Алешка не переставал мучить Вениамина невозможными просьбами:
— Димке купили двухколесный велосипед... Красный...
— Это хорошо.
— А мне купишь?
— Понимаешь... — Косяков пытался подобрать наиболее доходчивое объяснение. — Сейчас денег нет. Может быть, летом... Сейчас на велосипедах не ездит никто...
— Летом... Ладно, летом... — согласился Алешка. — Только обязательно.
Домой Вениамин вернулся измотанным и злым. Все, что говорил Алешка, было, конечно, правильно, и Косяков, при всем своем желании самооправдаться понимал, что иначе и быть не может. Но не станешь же объяснять пятилетнему наследнику, что наследовать ему от отца, в общем-то, нечего, что на отцовскую зарплату, из которой вычитают алименты, не то что велосипед, игрушечную машину не всегда купишь. Вспоминая поношенное пальто сына и его в который раз подшитые валенки, Косяков горестно вздыхал и охал, но ничего сделать не мог.
Дома он застал торжество, посвященное окончанию рукописи. Бершадский купил торт и даже раскошелился на пачку настоящего индийского чая.
— Все, скоро заживем! — обещал Борис, разрезая торт на куски. — Бумага куплена, договор с типографией на руках, через пару месяцев будут деньги.
— И сколько получим? — осторожно спросил Алик.
— Еще точно не знаю, — замялся Борис. — Твой гонорар — тридцать процентов. Так что, думаю, тысяч пять получишь.
— Пять тысяч, — уважительно протянул Вениамин.
— Пять тысяч, — со вздохом отозвался Алик.
— Что, мало? — насторожился Борис.
— На первое время хватит.
— На первое время. Другие за такие деньги год работают.
— То — другие, а я не хочу. Опять напьемся, наедимся, а через две недели зубы на полку.
— Ну, знаешь! — только и нашелся Борис.
Но у Алика на этот счет были свои соображения, и скоро Косяков о них узнал.
В следующие выходные за завтраком Алик сухо поинтересовался, как долго Косяков собирается держать его взаперти. Вениамин чуть не поперхнулся лапшой и недоуменно уставился на квартиранта.
— Да кто тебя здесь держит? — сказал он, придя в себя. — Иди, гуляй, если хочешь. Ты сам сиднем сидишь, из дома — ни шагу.
— Я города не знаю, да и холодно.
— Холодно, это да. Во что же тебя одеть? — Косяков ненадолго задумался. — Пальто у меня есть, только старое. Шапки вот второй нет, а ботинки найдем.
Вениамина неожиданно увлекла перспектива вывести мышь в люди. Действительно, уже четвертый месяц Алик сидит дома и никуда не выходит. Раньше об этом Косяков как-то и не задумывался, но теперь воодушевился новой идеей.
— Город — это, знаешь... — бормотал он, роясь в стенном шкафу. — Это, брат, город. Сейчас поедем в центр, я тебе театр оперы и балета покажу. Грандиозное сооружение.
Наконец, искомое нашлось. Алик примерил пальто, оно оказалось впору. Кряхтя, натянул полуразвалившиеся ботинки, которые Косяков не выкинул только потому, что надеялся сменить подошвы, но так и не собрался. Обувь — это, пожалуй, была та самая часть туалета, что вызывала у Алика наибольшие трудности. Дома он кое-как привык ходить в шлепанцах, но теперь его ступни оказались жестко скованными, сразу было видно, что ботинки причиняют ему немало страданий, но Алик мужественно терпел. Наряд завершила большая, ни разу не надеванная Косяковым кепка, подаренная бывшей знакомой. В результате Алик стал похож на одного из тех незаметных восточных людей, что часами толпятся на рынке. Мрачноватый взгляд из-под далеко выдвинутого вперед козырька довершил сходство.
— А что? — вдоволь налюбовавшись, заметил Косяков. — Неплохо!
Лихорадочно прикидывая, по какому маршруту провести экскурсанта, Косяков надел свою искусственную шубу и отомкнул дверь. Предупредительно пропуская вперед Алика, он совсем забыл, что на коврике в подъезде бессменное дежурство несет соседский кот.
Алик шагнул за порог и чуть не наступил на недремлющего Барсика. Со своей стороны кот, месяцами готовясь к штурму подозрительной квартиры, вдруг сам, морда к морде столкнулся с объектом вожделенной охоты.
Спина Барсика выгнулась, шерсть встала дыбом, но вместо стремительного прыжка он неожиданно и ошеломленно попятился, тонко взвыв не то от злости, не то от ужаса. В то же самое время Алик быстро подался назад, и кепка от ужаса приподнялась на его голове.
В следующий момент Барсик издал пронзительный вопль и бросился к своим дверям. Он прыгнул на дерматиновую обивку, словно пытался пробить ее, и повис на ней, не переставая вопить ни на секунду. Косяков почувствовал, как у привалившегося к нему Алика подогнулись колени.
Ничего смешного в этой ситуации Косяков не видел. Наоборот, ему самому на миг стало жутко. Не вдаваясь в размышления, он втащил Алика обратно в квартиру и захлопнул дверь, но даже сквозь двойную обивку было слышно, как заходится в истерике кот, как когти его с треском рвут дерматин.
Экскурсия сорвалась.
Вениамин думал, что полученная встряска надолго охладит пыл Алика и он не будет теперь досаждать просьбами о прогулках, но ошибся. Через неделю Алик оправился от шока настолько, что вновь изъявил желание пойти в город. На этот раз из квартиры выходили с большими предосторожностями, хотя Барсик с того самого дня в подъезде не появлялся. Соседка, встретив Вениамина на лестничной площадке, даже обиженно поинтересовалась, почему это Косяков так не любит животных.
— Просто сидел котик у вашей двери, — говорила прежде дружелюбная соседка. — Нравилось ему тут. Зачем же травить животное?
— Да ничего я вашему Барсику не делал! Пальцем не тронул.
— Озлобился народ, — горевала старушка. — Озверел. Такой котик был...
Но у Вениамина хватало собственных переживаний, и он прервал разговор, стремительно выбежав на улицу.
В ту субботу, ведя Алика к автобусной остановке, Косяков зорко оглядывал окрестности, боясь новой встречи с кошками. Но обошлось. Алик топал рядом и чуть сзади, засунув руки в карманы и надвинув козырек кепки чуть ли не на нос. Очень при этом он напоминал карикатурного шпиона, идущего на явку, но Вениамин понимал, что творится на душе у мыши. Подумать только — первый выход во враждебный мир, где любая кажущаяся мелочь может обернуться смертельной опасностью, и, надо сказать, он отдавал должное мужеству Алика, добровольно покинувшего квартиру для встречи с неизведанным.
На остановке, несмотря на выходной день, было полным-полно студентов, возвращающихся в город с занятий. Вениамин привык к толпе и равнодушно приготовился ждать как всегда неизвестно куда пропавший транспорт, но Алик озирался с ужасом.
— Куда это они все? — тихо спросил он у Вениамина.
— Домой, наверное, — безразлично отозвался Косяков. — Ты давай не зевай. Как подойдет автобус, смелей лезь вперед, а то будем стоять до завтрашнего утра.
Подкативший автобус взяли штурмом, и Вениамин чуть нс потерял в давке Алика, но облегченно вздохнул, увидев его кепку в салоне, Алик мужественно молчал всю дорогу, сдавленный веселой молодежью, и лишь, когда вышли на конечной остановке, хмуро поинтересовался:
— А еще на чем ехать можно?
— На такси, например. Конечно, удобнее.
— Чего ж не поехали?
— А не заработали. Пятерка с носа в один конец.
Больше глупых вопросов Алик не задавал.
Метро доставило их прямо в центр. Вениамин надеялся поразить воображение Алика монументальными домами, но Алик восхищаться не торопился.
— Это зачем? — поинтересовался он, остановившись у памятника вождю мирового пролетариата.
— Как зачем? — растерялся Вениамин. — Он всегда тут стоял. А что, мешает?
Алик неопределенно пожал плечами:
— Уж страшный больно...
Косяков внимательно посмотрел на памятник. Многотонный истукан с непреклонным выражением лица невидяще глядел куда-то вдаль. Похоже, он собирался стоять тут до последнего, может, до самого судного дня, уверенно направляя прохожих по ему лишь ведомому пути. Его не менее суровые сподвижники — трое справа и двое слева — то ли защищали вождя, то ли угрожали сомневающимся в правильности пути неотвратимыми репрессиями.
— Памятник как памятник, — неуверенно пробормотал Косяков, испуганно поглядывая на милицейскую будочку с охраной. — Как поставили, так и стоит. Молодожены к нему цветы возят. Да что ты туда уставился, ты на театр посмотри.
— Хороший театр, — скупо похвалил Алик и попросил. — Ты меня на рынок свози.
Удивившись про себя этой неожиданной просьбе, Вениамин все же повел Алика на рынок. В последнее время сюда он заглядывал редко. Бершадский опять стал скуп и прижимист, а собственных денег едва хватало на отоварку в магазинах. Питались друзья скудно.
Несмотря на выходной день на улицах было немноголюдно. Все в основном сидели по квартирам, предаваясь нехитрым домашним обязанностям или коротая время у телевизора. Но чем ближе друзья подходили к рынку, тем оживленнее и гуще становилась толпа, а от угла улиц Крылова и Мичурина, едва поровнявшись с дощатыми кооперативными ларьками, Алик и Вениамин двигались уже по сплошному людскому коридору: продавцы и покупатели заполонили все прилегающие к рынку кварталы. От обилия товаров кружилась голова. За просмотр денег не берут, но само по себе это зрелище было достойно платы.
И среди продавцов, и среди покупателей преобладала молодежь. Ни тех, ни других не смущали ни цены, ни милиция, призванная следить за порядком, которого тут и в помине не было, да и быть не могло.
— Почем курточка? — небрежно осведомлялся остроносый, как Буратино, пэтэушного вида юноша у солидного и не менее юного продавца.
— Куртка турецкая, кожаная, — скучно отвечал торгующий.
— Так сколько?
— Пять.
— Три с половиной.
— Иди ты...
Нс успел Косяков удивиться, откуда у почти школьника могут найтись пусть и не пять, а три с половиной тысячи рублей, как услышал следующий диалог:
— Даю за плащ три пары „Мальвин" и два блока „Мальборо".
— Четыре блока.
— Три.
— Годится.
Вениамин обернулся к торгующим. Мелькнули яркие целлофановые обертки и исчезли в объемистых сумках, а симпатичные девушки — одна в замшевом полупальто, другая — в ярко-синей пуховой куртке, растворились в толпе, как фантомы.
— Ух, ты! — услышал Косяков восхищенный шепот Алика. — Вот это — жизнь!
— Какая это жизнь? Кругом одни спекулянты.
— Зато дело делают.
— Это все противозаконно, — попытался втолковать Вениамин непреложную истину. — Их в любой момент милиция забрать может.
— Ага, как же! Вон, посмотри.
Вениамин посмотрел.
Пара тонкошеих милиционеров с демократизаторами в руках грозно подступили к кучке молодежи. За спинами продавцов стояли пузатые сумки с товаром, а в руках они держали кто женскую кофточку, кто кожаные перчатки, а кто и просто небольшую картонку с ценой. Не успел Косяков порадоваться торжеству справедливости, как у одного из милиционеров оказалась в кармане банка растворимого кофе, а у другого пара пачек сигарет. Демократизаторы тотчас безвольно опустились и как будто даже затерялись в складках шинелей, а блюстители порядка независимо отошли в сторону.
Горестно посетовав на коррупцию, Косяков повел Алика в продуктовый павильон, лишь бы очутиться подальше от криминогенной зоны. Алик уходил неохотно и пару раз пытался прицениться к зимним ботинкам на натуральной каучуковой подошве, но Вениамин не дал ему развернуться.
— Зачем тебе это? — сердито шипел он, ухватив приятеля за рукав. — Все равно ведь не купишь.
Но Алика, похоже, увлекал сам процесс. Вокруг шныряло множество восточных людей, которых без усилия можно было принять за его недальних родственников. Те же кепки, поношенные пальто и разбитые ботинки, но карманы кавказцев оттопыривали пачки купюр, что было заметно даже для неопытного взгляда, и это обстоятельство выводило Алика из себя.
Пока миновали цветочные ряды, где горьковатый запах хризантем перебивал аромат зимних яблок и дынь, Алика несколько раз окликнули из-за прилавков.
— Ара, ара! — неслось им вслед.
Поняв, что обращаются к нему,. Алик, начитавшийся Брэма, смущенно спросил у Вениамина:
— Что я им, попугай, что ли?
— Это, вроде, друг, приятель. Короче, свой. Понятно?
Самого Косякова подобная щекотливая ситуация смущала. Скорым шагом обойдя горы фруктов и неестественно яркой зимней зелени, он увлек Алика в следующий павильон. Цены на мясо были фантастичны. Отчаявшись купить хотя бы кость на суп, приятели покинули базар. Под конец, чтобы не уходить с пустыми руками, Вениамин расщедрился на пять стаканов семечек.
— Все, — устало выдохнул он, — посмотрели, погуляли, пора и домой.
Подвез их какой-то ведомственный „рафик", с каждого потребовали по рублю. Рубли отдавали с радостью, стоять и дожидаться неизвестно чего на остановке, рискуя подхватить простуду, было себе дороже.
Едва войдя в квартиру, Алик полез в ванну греться. Вениамин еще долго слышал, как он плескался и что-то бормотал под нос. В тот же вечер неожиданно сломался телевизор. Звук и изображение исчезли одновременно, экран полыхнул яркой вспышкой и подернулся матовой серостью. В доме стало тихо и тревожно. Бершадский пропал из виду, газеты писали только о плохом, суп в пакетах кончался.

И на работе положение становилось все более угрожающим. В курилке Косякову сочувствовали и Вениамин вяло кивал в ответ, как будто принимал поздравления. Он стал апатичен, невнимателен и скучен, так что даже Олечка и Тамарочка оставили его в покое. Жертва близкого сокращения, наконец, определилась.
С каждым днем становилось все яснее, что решение начальницы подвести под сокращение именно Косякова созрело. Это создало вокруг Вениамина вакуум: его уже не приглашали для обсуждения производственных вопросов, перестали загружать бестолковой работой, вообще стали вежливо равнодушны, как будто он просто по случаю сюда забежал.
От нечего делать Косяков все чаше уходил в техническую библиотеку. Библиотека размещалась в том же здании на третьем этаже, ее посещение не возбранялось, даже наоборот. Считалось, что если инженер информации находится в библиотеке, то он готовит новый материал для сотрудников института: делает выписки, составляет аннотации, изучает технические новинки. Но Вениамин ходил сюда не за этим. На работу ему было наплевать, и поэтому вместо скучных научных журналов он брал толстые литературные альманахи или свежие газеты. Пусть там писали об одном и том же, -зато время пролетало незаметно. К тому же появилась еще одна причина, о которой стоит сказать особо.
Два раза в неделю, в среду и пятницу, после обеда за соседним столом в пустом читальном зале появлялась молоденькая чертежница Валя из конструкторского бюро. Валя училась на заочном в политехникуме, и ее начальство смотрело сквозь пальцы на подготовку своей сотрудницы к сессии в рабочее время. Как правило, кроме Косякова и Вали в зале никого не бывало, и Вениамин беспрепятственно мог любоваться поверх шуршащих страниц ее детски округлым профилем с тонкой прядью светлой химки на юной щеке.
Нет, никаких мыслей о близком знакомстве Вениамин не допускал. Разница в возрасте и житейский опыт ясно подсказывали, что ничего хорошего из этого получиться не может. Ему просто было забавно наблюдать, как Валя задумчиво грызет карандаш и усердно хмурит бровки над трудной задачей, иногда поднимая на Вениамина васильковый взгляд. Кроме того Валя носила такую короткую джинсовую юбку, а ее колени обтягивали такие симпатичные черные колготки, что сердце Косякова время от времени хоть и безнадежно, но приятно екало, напоминая о первых свиданиях и неумелых поцелуях в дни молодости. Что ни говори, а Косяков был мужчиной, пусть и потрепанным обстоятельствами, но еще не утратившим всех надежд.
Иногда, устав бесцельно следить за девушкой, Вениамин покидал свой наблюдательный пост и шел в курилку. Так и в ту среду, вдоволь начитавшись безнадежных экономических пророчеств в „Аргументах и фактах" и отметив про себя, что у Вали сегодня усталый вид, Косяков отодвинул в сторону подшивку, чтобы выйти из библиотеки. Неожиданно Валя тоже встала и направилась за ним.
— У вас не будет сигареты? — спросила она у самых дверей и, заметив недоуменный взгляд Косякова, добавила: — Вы ведь курите?
— Да, конечно, — засуетился Косяков и стал нервно хлопать себя по карманам, как будто отбиваясь от комаров. — Курю, да. Но вам, наверное, надо с фильтром, а у меня только такие. — Он вытянул на свет мятую пачку „Полета".
— Не имеет значения, — мило улыбнулась Валя.
В курилке, к счастью, никого не было. Косяков, ломая спички, дал Вале прикурить и сильно затянулся сам. На ум не шло ничего, кроме пошлейших фраз о том, какое милое создание Валя и зачем она курит, ей это не идет, но понимал, что ничего подобного говорить не следует. Валя явно принадлежала к новой, неизвестной ему генерации молодых людей. Об их интересах Косяков имел самые смутные представления и потому мялся и мучился, нс зная, как завязать разговор. Он снял очки, протер и снова надел. Ситуация казалась ему провальной.
Положение спасла Валя. Уверенно, по-мужски затягиваясь, она оглядела Вениамина без тени застенчивости и, казалось, без труда прочитала, что происходит у него на душе.
— Что? Попадаете под сокращение?
— Наверное еще не знаю... Говорят...
— У нас в КБ тоже сокращают.
— А вы... Вас не сокращают?
— Меня нет. Меня начальник любит.
Вениамин молча переварил полученную информацию.
— У вас начальница тоже ничего, — как бы между прочим заметила Валя.
— ? ?
— Ну, не совсем еще старая...
— И что? — опять не понял Вениамин.
— Да так... — усмехнулась Валя и загасила сигарету. — К слову... Вы и сами — симпатичный.
— Правда? — не поверил Косяков.
— Правда. Только застенчивый очень. И одеваетесь... — Валя оценивающе оглядела поношенный костюм Косякова. — Надо бы следить за собой.
Вениамин хотел сказать, что если надо, то он и будет, то есть постарается, но Валя, не дожидаясь ответа, вышла из курилки, напоследок заговор-щсски подмигнув, чем окончательно вывела Косякова из равновесия.
Домой Вениамин вернулся в смятенных чувствах. Он думал, что за вечерним чаем непременно поговорит с Аликом о личных проблемах, но на кухне сидел пропавший было Бершадский.
Выяснилось, что Борис пропадал не зря. Косяков и Алик в многочисленных делах никак помочь ему не могли, поэтому он их и не беспокоил. А хлопот оказалось куда больше, чем ожидалось. Во-первых, отпечатали тираж „В помощь домашней хозяйке". Надо было выкупить книги из типографии, отдать облкниготоргу и проследить за правильным перечислением оставшейся суммы после вычета предоплаты. Во-вторых, бухгалтерию Бершадский из экономии вел сам и несколько подзапутался со всеми этими счетами, платежками и отчислениями налогов. Короче, в результате получившаяся сумма вознаграждения не совпала с ожидаемым результатом, и сейчас мрачный Бершадский не жалел эмоций, упоминая то о разорительных процентах, то об общей системе обдираловки.
— Не дают развернуться! Ну что осталось, что? Чепуха. Предоплату верни, за бумагу окончательно рассчитайся, тираж выкупи. Это, братцы, грабеж!
— И что в конце концов осталось? — не менее хмуро, чем Борис, спросил Алик.
— Мало осталось, — честно признался Борис и нервно погладил себя по лысине. — Тебе полторы тысячи. Ну и мне немножко. Я больше в это дело ни ногой.
— Полторы тысячи тоже деньги, — некстати встрял в разговор Косяков.
— Мало, мало, — сказал Алик. — Ты ведь обещал...
— Обещал. Да кто же знал, что так выйдет? Потом я на Новый год сильно потратился. Гуся ели, шампанское пили. И я тебе джинсовый костюм купил, — обиженно напомнил Борис.
— Ладно, — примирительно заключил Вениамин. — Что вышло, то вышло. Нечего теперь кулаками махать. Давайте ужинать. Кое-что заработали, и то хорошо.
Все молча согласились с этим замечанием, на ужин прошел невесело. Бершадский отдал деньги Алику, и тот сразу пятьсот рублей отсчитал Косякову.
— Это на хозяйство. Купишь чего-нибудь.
— А что ты будешь делать с тысячей? — поинтересовался Вениамин, довольный уже и тем, что можно сходить на рынок.
— Найду, что делать. Это моя забота.
Так поговорить о Вале и нс пришлось, а на другой день Алик исчез.
Исчез не окончательно, но, вернувшись с работы, Вениамин дома его не застал. Само по себе это было странно. Накануне о том. что Алик отлучится из дома, разговора не было, вторых ключей Косяков ему не выдавал. К тому же, зная, как Алик отчаянно боится кошек, Вениамин даже в мыслях не допускал, что он в одиночку может покинуть квартиру. Тем нс менее квартира была пуста.
Косяков порядком растерялся. Первая мысль о том, что следует заявить в милицию, отпала сама собой. Что он скажет, явившись в районное отделение? Документов у Алика не имелось, а говорить о том, что из дома пропала мышь размером со взрослого мужчину... Ну, не знаю, не знаю...
Вениамин походил по комнате, задумался. В принципе, несмотря на то, что они с Аликом несколько месяцев прожили вместе, он ничего о нем нс знал. Характер у его приятеля оказался довольно скрытный, многословностью он тоже не отличался. Что у него на уме, догадаться трудно. Косяков попытался припомнить все, что случилось с того момента, как Алик вылез из подвала, проследить все этапы его эволюции, и пришел к неутешительному выводу: а ведь эта зверюга способна на многое! Может, именно сейчас, в этот момент, Алик треснул по голове какого-нибудь зазевавшегося прохожего и чистит его карманы. Или решился на кражу со взломом. С него станется. Вон какой здоровый вымахал.
Косякова настораживала постоянная озлобленность Алика и проявившаяся в последние недели завистливость. Хотя о том, что они живут плохо Алик упоминал все реже, мимо Вениамина не проходили его постоянные реплики и замечания о том, как умеют устраиваться другие, а разговоры и интервью по телевизору с вновь появившимися в стране миллионерами выводили Алика из себя настолько, что случалось он рвал газеты в клочья, приговаривая:
— Одним все, а другим ничего! Это и есть социальная справедливость?
— Так ведь они зарабатывают, — пытался его образумить уравновешенный Косяков.
— Интересно, каким образом?
— Соображают, изучают дело, спрос. Смотри, сколько сейчас посреднических контор. Прибыльное, говорят, занятие.
— Вот, давай и мы что-нибудь продавать будем.
— Да ты что! — пугался Косяков. — Откуда у нас первоначальный капитал? Потом не понимаю я в этом ничего.
После таких разговоров Алик долго шуршал газетными вырезками с различными законами и указами, в смысл которых Косяков не пытался даже вникнуть, что-то подчеркивал и выписывал. Впрочем, к этому Вениамин относился, как к безобидному занятию, даже мысли не допуская, что им это может понадобиться.
И вот Алик ушел.
Косяков какое-то время еще посидел в одиночестве, потом поставил на плиту суп. Суп был вчерашний, из концентратов, чуть приправленный жареным луком, есть его не хотелось, но в холодильнике было пусто. Последние пять яиц Вениамин берег на завтраки.
Нахлебавшись невкусного супа, Косяков заварил такой же невкусный чай, больше напоминающий угольную пыль, и с удовольствием закурил. Если Алику нравится шляться ночью по промерзшим улицам, это его проблемы. В конце концов, Алик уже взрослая особь и ответственность за него Косяков нести нс может. Он и так натерпелся от своего нахлебника... Но в девятом часу вечера в дверь поскреблись.
В том, что в квартиру скребется Алик, Вениамин не сомневался ни секунды. Пришел, голубчик! Вот только почему не звонит? Что он там, напился? Пока Косяков вставал с дивана, в дверь начали бить ногой.
— А вот это хамство! — не выдержал Косяков и резко распахнул дверь.
На пороге стоял Алик. Но те неприятные слова, что заготовил Косяков для встречи, так и остались непроизнесенными. Руки Алика были заняты. Два здоровенных пакета доставали почти до пола, по лицу блудного сына гуляла довольная улыбка.
— Ты откуда? — ненаходчиво спросил Вениамин, пропуская Алика в квартиру.
— С работы, вестимо, — бодро доложил начитанный Алик. — Вот принес.
— Я вижу, что принес. Где пропадал?
— Сказано, на работе.
Алик торжественно вручил пакеты Вениамину и принялся отряхивать с кепки снег.
— Холодно, сейчас бы чайку.
Не переставший удивляться Вениамин потащил пакеты на кухню. Чего в них только не было. Большая деревенская, а не инкубаторская курица, домашний окорок, килограмма четыре парной вырезки, свежий укроп и даже кулек грецких орехов.
— Кутишь, да? — принялся укорять Косяков. — Что, тысячу-то всю спустил, или еще чего осталось?
— Осталось, не беспокойся, — Алик грубовато усмехнулся. — Цела тысяча. Это сегодняшняя выручка, завтра еще будет.
Сбывались худшие предчувствия. Если Алик никого нс ограбил, значит, украл, что ничуть не лучше. Косяков пытливо уставился на добытчика:
— Рассказывай все!
— Чего там рассказывать? Есть давай. Ну, заработал... — прижав руки к груди сказал Алик, заметив, что Вениамин по-прежнему ему не верит. — За-ра-бо-тал! Вкалывал. Помогал. Триста рублей навара.
— Ох, — Косяков бессильно спустился на табуретку. — Честно столько не заработаешь.
— Ты вот что, — мгновенно разозлился Алик. — Ты слова выбирай. „Не заработаешь"!.. — передразнил он. — Соображать надо, тогда заработаешь. Мне друзья помогли, обещали если справлюсь, вообще в дело взять.
— Какие друзья?
— С рынка. Хорошие ребята. Да что ты на меня уставился?
Так ничего толком в тот вечер Косяков и не понял. Алик клялся и божился, что ничего противозаконного не совершал, нс крал, не грабил, а просто работал.
— На рынке все так работают. И ничего. Это ты один... — Алик хотел что-то сказать, но сдержался.
Помирились Алик и Вениамин за обильным ужином. Косяков начал склоняться к мысли, что не так уж все и плохо. Вряд ли Алик станет делать что-нибудь незаконное. А если и помогает торговать на рынке, так ведь он уже не маленький, сам может решать, чем ему заниматься.
— Там работы полно, — откровенничал Алик, невнятно выговаривая слова. Громадный кусок мяса на его тарелке стремительно уменьшался. — Хочешь — кооператорам помогай, им вечно продавцов в киосках не хватает. Только надо, чтобы за тебя кто-нибудь поручился. Поэтому главное на рынке — знакомство. Потом можно к перекупщикам податься, там тоже дел невпроворот. А лучше самому перекупщиком стать, но это опасно. Конкуренция, и опять же деньги нужны. Да если и совсем ничего не делать, — неожиданно закончил, — и то заработать можно.
— Это как?
— За товаром присмотреть, о ментах предупредить...
— И что, платят?
— А как же! За все платят.
— Но это же не очень прилично, — Вениамин представил, как он стоит на стреме у рыночного спекулянта и брезгливо передернул плечами.
— А прилично ходить в драных ботинках? — вопросом на вопрос ответил Алик. — Или жрать ливерную колбасу с дерьмовым чаем? Или стоять в очередях с номером на руке? Посмотри, у тебя все ладошки исписаны. Эх ты, узник системы.
— Какой я тебе узник, — огрызнулся Вениамин. — Все сейчас в очередях стоят, время такое. 
— Ага, все! — Алик насмешливо фыркнул в чашку. — Эти вот, райкомовские, например... И еще, как их, избранники народа... Ну, депутаты...
По монотонно бубнящему радио как раз начали передавать очередной обзор внеплановой сессии. Рынок, экономика, инфляция, эмиссия... Потом заговорили о предстоящей безработице и Косяков устало прикрыл глаза.
„А вот возьму, — подумал он, — брошу все и уеду в деревню. Куплю домик... Только на какие шишы? Опять же, огород, скотина... Нет, не справлюсь... Но и дальше так жить нельзя. А, может, жениться?.." — смалодушничал он, вспомнив о Вале, и тут же отогнал эту приятную мысль.

Теперь Алик пропадал на рынке каждый день. Случалось, что из дома он исчезал задолго до ухода Косякова на работу. В этих случаях Вениамин просыпался под ровный шум льющейся из крана воды в ванной, потом слышались осторожные шаги Алика на кухне. Хлопала дверца холодильника, булькал, закипая, электрический чайник, скворчало масло на сковородке, — Алик готовил завтрак.
Проблем с продуктами больше не существовало. Морозильник был забит так, что не выдерживала пластмассовая крышка и ее выпирало наружу. На полочках появились импортная ветчина и не существующий в магазинах сыр. Картонные коробки с венгерским зеленым горошком составляли стройные ряды в углу, а плоские и круглые, как противопехотные мины, банки с селедками иваси лежали под диваном.
В институт Косяков приходил теперь в новом костюме, приобретенном для него Аликом. Новыми были и голландские ботинки, и перчатки из Туниса, подобранные в тон темно-зеленому китайскому пуховику.
— Вениамин Никитич, вас просто не узнать! — восхищенно ахала смуглянка Тамарочка, встречая Косякова на выходе из метро. — Вы так изменились!
— Да вот, решил немного приодеться...
Изменения, происшедшие с Вениамином, не остались незамеченными и начальницей, Ингой Валентиновой. Отозвав его как-то в пустующий конференц-зал, она попыталась провести доверительный разговор.
— Видите ли, коллега, — начала издалека Инга Валентиновна, оглаживая плюшевое платье на несуществующей талии, — в институте готовятся большие перемены.
— Наслышан, — подтвердил Косяков, уставившись в пол.
— Так вот, будут большие сокращения штатов. — Инга Валентиновна выдержала паузу. — Судя по всему, — она посмотрела на новый костюм Вениамина, — у вас дела обстоят неплохо. Нашли новую работу?
— Да не то, чтобы работу... — Косяков мялся и растягивал слова. — Как вам сказать...
— Можете не говорить, — мягко улыбнулась начальница. — Я все понимаю. Хорошее знакомство, наследство, в жизни так много неожиданного. Но вот остальные наши сотрудники, они не так обеспечены, для них работа — это все. Средство к существованию, определенная ограниченность... Вы понимаете, о чем я говорю? У них нет выбора. Куда, скажем, пойдет Тамарочка, если попадет под сокращение? Или Олечка? Они ведь уже не девочки. А вы — мужчина. Вы — способный, энергичный. Нет, нет, не надо скромничать, я все вижу и понимаю. Короче, Вениамин Никитич, не скрою, как это ни тяжело для меня, но по согласованию с директором под сокращение попадете вы.
— Да? — глухо переспросил Косяков. Новость не была неожиданной, но все равно слышать такое неприятно.
— Да, именно вы. Думаю, для вас это даже полезно. Ну, что вы сидите и киснете тут в четырех стенах? Вокруг столько возможностей, и, я вижу, вы их не упускаете... Так как, подписываем приказ?
Как ни щекотлива была ситуация, Косяков понимал, что к нужному ответу его подвели довольно ловко. Попробуй он сейчас возразить, и окажется, что мужчина в расцвете лет отказывается помочь в трудный момент своим более слабым коллегам. А согласиться со сказанным означало одно — надо собирать вещи.
— Это произойдет не сразу, — пообещала Инга Валентиновна. — Примерно месяц можете спокойно работать. Потом выйдет приказ. Если не найдете работу раньше, два месяца будете получать выходное пособие.
„Это конец“, — подумал Вениамин, но вслух сказал то, что от него требовалось, и Инга Валентиновна покинула его, ласково потрепав по рукаву.
Весь день Вениамин слонялся по институту в смятенных чувствах. За столом не сиделось, да и все равно там делать нечего. Хотелось отправиться куда-нибудь и выпить граммов сто коньяка, но с наличными обстояло туго. Вещи и продукты Алик предпочитал покупать сам. Приодев Косякова, он ежедневно притаскивал в квартиру очередные приобретения. Появился цветной телевизор „Горизонт", стереосистема, правда, отечественного производства — Алик не скрывал своего пренебрежительного отношения к этой бытовой электронике, но об иномарках предпочитал пока лишь рассуждать, высказывая, кстати, немалую осведомленность. Становилось ясно, что основной заработок он временно придерживает.
Чем Алик занимался на рынке, Косяков не знал. Да и на рынке ли? Сам Алик о работе и доходах предпочитал не распространяться, так что Косякову приходилось воспринимать произошедшие перемены, как должное. Конечно, Вениамин крепко задумывался, откуда могут появляться в доме все новые и новые блага, но каждый раз отгонял неприятные мысли, утешаясь тем, что сейчас так живут многие. Правда, на близких знакомых это правило не распространялось.
Так, Бершадский, выпустив хилую брошюру о борьбе с домашними паразитами, полностью разочаровался в издательской деятельности и ударился в запой, оставив Алика и Вениамина в покое. Сам Алик теперь запасы спиртного держал в кладовке в прочно запакованных коробках и доставал не часто, хотя там в избытке хранилось и столь любимое им шампанское. Пару раз поклянчив на опохмелку и получив отказ, Бершадский обиделся и норовил перехватить Косякова в институте, чтобы не идти к нему домой.
— Вот гад! — откровенничал он с Вениамином, провожая его до остановки. — Я ведь столько для него сделал. Помнишь Новый год? А как мы возились с ним, пока он дома сидел? Кормили, поили, разговоры разговаривали.
Косяков согласно кивал, отдавая должное словам Бершадского, но в душе оставались кое-какие сомнения. Что ни говори, а сегодняшнего благополучия Алик добился сам и ему самому решать, как вести себя дальше. Пьяная настойчивость Бориса была не всегда приятна. К тому же у Алика сейчас столько дел. До пьянки ли? Но цепкий, как клещ, Бершадский не желал этого понимать.
— Я в него душу вложил, ничего не жалел, а он мне сейчас под зад коленом. У-у, мышь!
— Да что ты на него взъелся? — пытался утихомирить Бориса Косяков. — Он ведь тебя из дома нс гонит. А что пьешь много, так, может, Алик и прав. Пойдем к нам, поужинаем. Вчера Алик стерлядь приволок, уху сварим.
— И никакой благодарности! — не слушал его Бершадский. — Налей* прошу, сто грамм. Душа горит. А он — кефиру попей. Жлоб! Толком подумать, сам-то, ни имени, ни фамилии.
Но вот здесь Бершадский ошибался. Как раз накануне Алик поразил Косякова тем, что выправил себе паспорт.
— Есть повод отпраздновать, — встретил он Косякова в прихожей, загадочно улыбаясь. Посреди комнаты стоял стол с бутылкой отсверкивающего фольгой шампанского.
— Неужели? — усомнился усталый Косяков, снимая пуховик.
— Есть повод, есть. Вот!
Перед носом Вениамина открылась темно-красная книжечка с золотым гербом на обложке. С первой страницы на Вениамина глянула самодовольная рожа Алика.
— Это как? — не понял Косяков. — Фальшивый, что ли?
— Боже мой! — трагически воскликнул Алик. — Конечно, настоящий! Что я тебе, уголовник?
— Ну-ну, — сказал Вениамин и взял паспорт в руки.
Нет, все здесь было по-честному. Фотография, печать, аккуратно заполненные страницы.
— Алик Джафарович Фолиян. Год рождения — семьдесят шестой. Место рождения — Баку. Национальность — русский. Что это такое?
— Темный человек. Это — паспорт. Документ. Посмотри-ка еще прописку.
Косяков открыл нужную страницу и прочитал свой собственный адрес.
— Как это тебе удалось?
— Мелочи. Нет ничего невозможного.
— А отчество, фамилия?
— Какая разница. Доволен?
Косяков и в самом деле был доволен. Уже не раз он задумывался о том, что их мирная жизнь может рухнуть при первом визите участкового милиционера. Соседка из квартиры напротив никак не могла простить Вениамину исчезновения любимого кота и к появлению в доме еще одного жильца относилась с подозрением.
— Кто это у вас живет? — интересовалась она, появляясь на лестничной площадке всегда в тот момент, когда Косяков собирался открыть дверь.
— Родственник, — мямлил Вениамин. — С юга.
— Странный у вас родственник, — качала головой старушка. — Не здоровается.
У Вениамина вертелось на языке нехорошее словцо, могущее удовлетворить праздное любопытство, но, помня о суровых советских законах, он заставлял себя быть сдержанным.
Теперь же проблема отпадала сама собой, хотя подлинность документа вызывала сомнения.
Но Алик был счастлив. Пробка от шампанского ударилась в потолок и, как юла, завертелась на полу. Шипучее вино, переполняя стакан, полилось на клеенку. Косякову ничего не оставалось делать, как поддержать тост и отпраздновать появление еще одного достойного члена общества.

Весна все чаще напоминала о себе короткими вылазками: после морозного утра к обеду принималось капать с крыш, в подземных переходах стали продавать веточки мимозы, двери автобусов как-то сразу оттаяли и начали открываться без противного визга и скрежета.
В институте вывесили приказ о сокращении, и свою фамилию в черном списке Косяков нашел без труда. Отчаянья при этом он не испытал, хотя неприятный осадок остался. В последние дни он крепко задумывался о том, как жить дальше. Сидеть на шее у Алика становилось неудобно. Зарплату теперь Вениамин оставлял себе, ее едва хватало на разные мелочи, а дом и хозяйство полностью держались на Алике.
Джафарович, как иногда в шутку его величал Косяков, был деятелен, неутомим и удачлив. По утрам за ним теперь заезжал красный „жигуленок" с шофером Петей. Петя, деликатно погудев, оставался в машине и читал газету. На замечания Вениамина, что нс мешало бы и водителя напоить кофе, Алик неизменно отвечал, что баловать народ ни к чему, он после этого хуже работает. Потом, если позволяло время, Косякова отвозили в институт, и Алик отправлялся по своим делам, которых с каждым днем становилось все больше.
Ни словом, ни намеком Алик не давал понять Вениамину, что теперь роли переменились и нахлебником является именно он, Косяков, но все же Вениамин испытывал некоторое неудобство. Он все чаше чувствовал себя приживальщиком и, если бы мог, с радостью вернулся бы к прежнему бедному существованию, где главную роль играл он, а не какая-то бывшая мышь, но, увы, что-нибудь изменить был не в силах.
Об источниках своих доходов Алик говорил скупо и невнятно, но, скорее всего, это происходило не от того, что он не доверял Косякову, а потому что достаточно хорошо изучил Вениамина и трезво принимал в расчет его консервативную натуру, инстинктивно противящуюся любому роду деятельности, не связанному с государственной службой. Из-за этого новоявленный бизнесмен даже и не пытался привлечь Косякова в помощники. По невнятным замечаниям Алика Вениамин примерно составил представление о его работе, которая явно была связана с перепродажей. По новому законодательству это не противоречило условиям складывающихся рыночных отношений, но игра шла на грани фола, и боязливый Косяков не желал в ней участвовать, хотя надежд на то, что все в его жизни образуется само собой, оставалось все меньше.
Но как ни безрадостны были перспективы, согревало одно — встречи с Валей. Косяков старался видеться с девушкой как можно чаше, и хотя эти короткие свидания происходили только в стенах института и о более тесных отношениях Вениамин не позволял себе даже мечтать, их приятельские отношения не остались незамеченными.
Косяков и сам понимал, что пару они составляют, должно быть, комическую, и дело тут не только в разнице возрастов. Ну, что действительно такого в пятнадцати годах, что разделяли даты их рождения, — история знает куда более рискованные сочетания, — нет, проблема заключалась в другом. Яркая, находящаяся всегда в центре внимания девушка и бесцветный, вечно мнущийся Вениамин, незаметный в любой компании, — вот что составляло главную трудность.
Минут за пять до начала перерыва Косяков отправлялся в столовую, чтобы занять очередь не только для себя, но и для Вали. И не было случая, чтобы она отказалась от робко оказанной услуги. Сослуживцы шушукались, Косяков бледнел и терялся.
Определенно Валя по одним известным ей соображениям выделяла Вениамина среди институтской толпы, и это внушало надежду и делало его счастливым несмотря ни на что.
В конце концов Вениамин осмелел настолько, что решился пригласить Валю в гости. Перед этим он долго прикидывал разные варианты, до похода в ресторан включительно, но сам же их и отверг по многим причинам. Оставался дом, но как быть с Аликом?
Да, с Аликом предстояло объясниться. Не мог же в самом деле Косяков привести девушку в квартиру, в которой целый вечер на диване валяется здоровенный мужик в адидасовском спортивном костюме и смотрит телевизор, вернее биржевую программу с бесконечными объявлениями о купле-продаже. Что будет говорить Вениамин, как представит Алика — близким другом, дальним родственником или просто квартирантом? Выход виделся в одном — удалить Алика на время из дома. Врать Косяков нс умел. Прежние неудачные попытки начисто отбили у него вкус к вранью, так как из-за вранья случались одни неприятности, поэтому он решил обратиться к Алику прямо, без обиняков, как мужчина к мужчине.
Алик выслушал его молча, лишь пару раз хмыкнул в короткие ухоженные усики и без долгих слов согласился исчезнуть из жизни Вениамина и Вали до одиннадцати часов.
— Ты собираешься оставить девушку на ночь? — только и спросил он в конце разговора.
— Да ты что! — решил на всякий случай оскорбиться Косяков. — У нас совсем другие отношения. Попьем чайку или кофе, поговорим, вот и все.
— Как знаешь. Могу и на ночь уйти.
— Нет, ты не так меня понял. Просто дружеская встреча без всяких глупостей.
— Хорошо. Только цветы купить не забудь. И еще я тебе из своих запасов оставлю бутылку шампанского и бутылку „Наполеона".
— Коньяк — это лишнее, — убежденно заявил Вениамин.
— Я лучше знаю, что лишнее, а что — нет, — подвел черту Алик и вытащил из пухлого портмоне сторублевку. — Это тебе на цветы. Не маши руками, пригодится.
До полночи Косяков драил полы, перемыл посуду, выбил коврик в прихожей, чего раньше не делал никогда, и разошелся настолько, что протер плафоны в комнате и на кухне.
На следующий день из института Валя и Вениамин уходили, как большевики с явочной квартиры, поодиночке, чтобы встретиться через два часа на автобусной остановке около косяковского дома.
Косяков почти бежал до самой станции метро, перепрыгивая через незамерзающие даже к вечеру лужи. Громадный красный шар заходящего солнца повис точно в перспективе улицы Ленина, и Вениамин про себя отметил, что раньше ничего подобного не замечал, хотя и проходил этим маршрутом множество раз. Впереди Косякова стремительно неслась его длинная тень, словно стрелка компаса указывая нужное направление.
В переходе метро, не задумываясь, Вениамин купил пять бордовых среднеазиатских роз и спрятал их на груди, под пуховик, чтобы не замерзли.
Дома почти все было готово к приему. Косяков быстренько собрал на стол, поставил посередине вазу с цветами и вновь поспешил на остановку, чтобы встретить Валю.
Все шло просто великолепно, и когда Валя почти минута в минуту назначенного времени вышла из такси, Косяков почувствовал такую звенящую легкость во всем теле, что даже ухватился за ближайший фонарный столб, чтобы от счастью не взмыть к небу.
Втайне Косяков надеялся поразить девушку изящно накрытым столом и изысканными закусками и, надо отдать должное, это ему удалось. Валя на секунду замерла на пороге, откуда вдруг открылся заманчивый интерьер комнаты, и совсем не по-женски присвистнула. По всему было заметно, Косяков ее удивил. Привычным движением растрепав волосы перед зеркалом в прихожей, Валя по-хозяйски вошла, прикоснулась к цветам, повертела в длинных пальцах бутылку „Наполеона" и мягко улыбнулась.
— Совсем на тебя непохоже, — призналась она, садясь на диван. — Я думала, живешь отшельником, кроме сушек к чаю ничего не ешь, а у тебя вполне буржуйский стол, хотя ты выглядишь в институте тюфяком. Ты не обижайся, — поторопилась добавить она, — так не только я, все считают. Но я всегда чувствовала в тебе что-то особенное и очень рада, что не ошиблась.
— Видишь ли, — Косяков пристроился в кресле напротив. — Институт всего лишь служба, к тому же скучная. А мне всегда хотелось...
— И тебе это вполне удается! Крабов я не ела с детства, — Валя сладко зажмурилась. — Давай чего-нибудь выпьем и поставь музыку.
Косяков ринулся к пластинкам и, переворошив их, извлек концерт для альта с оркестром Генделя. Потом разлил по рюмкам коньяк.
— У тебя есть вкус, — решительно заявила Валя и храбро отхлебнула из рюмки. — Нет, правда! Мне подруги говорили, ну, чего ты в нем нашла? А я как-то сразу почувствовала, что ты особенный, не такой, как все. И в институте только притворяешься. Слушай, — оживилась она, — может, ты книгу пишешь? Под псевдонимом? Или, — она задумчиво повертела в воздухе пальцами, — у тебя родственники за границей? И одеваться ты стал в последнее время, и квартира у тебя хорошая, хотя и первый этаж.
Вениамин выпятил грудь, как гусар на балу.
— Да, есть кое-какой источник, — загадочно пробормотал он. — Я тебе как-нибудь расскажу.
Беседа текла легко. Валя хорошела с каждой выпитой рюмкой, хотя, вроде, хорошеть дальше было некуда. „Болеро" Равеля упруго толкало кровь, и для Косякова стало невозможным то, о чем еще неделю назад он боялся и подумать. Встав в очередной раз из-за стола, чтобы сменить пластинку, он взялся наконец за бутылку шампанского и присел рядом с Валей на дива”.. Сейчас они выпьют вина, а потом...
В дверь раздался долгий дребезжащий звонок, и Вениамин чуть не выронил шампанское из дрогнувших рук. Недоуменно пожав плечами, чтобы Вале стало ясно, как неуместен сейчас для него любой визит, он поплелся открывать, предчувствуя самое плохое, и предчувствие не обмануло его.
На пороге стоял сияющий, но одновременно смущенный Алик. К груди он прижимал здоровенную, литра на два, бутылку шампанского „Брют" и коробку конфет размером с небольшую классную доску.
— Извините, извините... Обстоятельства, Вениамин... — Увидев, как у Косякова вытянулось лицо, он заторопился: — Я на минуту. Забыл дома нужные документы. Нет, проходить не буду. Это вам, — передал он конфеты и шампанское Вениамину, но обратился к Вале. — За причиненное беспокойство. Мне нужна вон та папка, на столе.
— Так дело не пойдет, — молчавшая до этого Валя выпорхнула из-за стола. — Вениамин, почему ты нас не познакомиил ?
— Это мой друг, — упавшим голосом начал Косяков. — То есть родственник, — поправился он и, окончательно запутавшись, добавил: — И друг тоже.
— Так кто же так встречает друзей? — валины руки легко коснулись норковой шапки Алика. — Вот... А теперь дубленку... Меня зовут Валя.
Алик прошел в комнату, подавая из-за валиной спины отчаянные знаки Вениамину. Он махал руками, стучал пальцем по циферблату часов и подносил ладонь к горлу, как будто собирался перерезать его, но Косяков только сумрачно кивал в ответ, чувствуя, что вечер безнадежно испорчен.
— Вот, значит, какие друзья у Косякова, — дьявольски хорошенькая Валя собственноручно налила Алику коньяк. — Теперь многое становится понятным... — загадочно протянула она и стрельнула в сторону Алика васильковым взглядом. — Вы ведь деловой человек?
Оробевший от пристального внимания Алик распрямил плечи и молодцевато дернул усом. Ему явно польстила Валина проницательность.
— Конечно, деловой. — Он выпил рюмку залпом и, открыв коробку, галантно протянул конфеты девушке. — Весь день, как белка в колесе. Сейчас вот новое дело, учреждаем биржу.
Забытый Косяков сидел в углу и дивился красноречию Алика. Из него бывало за весь вечер слова не вытянешь, а тут... И о делах своих никогда он Косякову подробно не рассказывал, а сейчас не остановить.
— Будущее — за биржами. Нужен, конечно, для этого капитал и надежные вкладчики, но ведь ничего невозможного нет, — глаза Алика, пока он говорил о любимом деле, разгорелись, лицо оживилось, руки нервно порхали над столом, не забывая подливать вино, подавать конфеты и чистить апельсины. — Мы сейчас закладываем основу будущих экономических отношений, — откровенничал он. — Все эти плановые структуры на ладан дышут. Все можно сделать, надо только работать.
Валя слушала, затаив дыхание, и лишь в конце, когда Алик все же вспомнил, что его ждет машина и надо немедленно отправляться по делам, догадливо спросила:
— Скажите, а вы живете вместе?
— Вместе. Мы же — друзья.
— Ага, понятно...
Вениамин чувствовал, как жар стыда окрасил его скулы. Он торжественно встал и, не глядя на Валю, попросил:
— Алик! Не мог бы ты подвезти девушку до дома?

Нельзя сказать, что после того памятного вечера Алик и Вениамин поссорились, но в их отношениях появился ледок отчуждения, и таял он очень медленно. О Вале Косяков старался не говорить. Он хорошо понимал, что вряд ли Алик хотел отбить у него девушку или испортить встречу, но на деле вышло именно так. Вольно или невольно Алик стал причиной размолвки.
Встречаясь с Валей в институте, Косяков вежливо здоровался, но смотрел в сторону, а когда однажды решился все же поговорить, ничего похожего на прежнюю беседу не получилось. После нескольких ни к чему не обязывающих фраз Валя поинтересовалась, как идут дела у Алика и не мог бы Косяков дать ей номер его рабочего телефона, у нее есть неотложная просьба. Телефон Вениамин дать не мог, если бы даже и захотел, сам он об этом никогда не задумывался и у него не возникало желания звонить Алику на работу, а тот не посвящал Косякова в свои проблемы. На том и расстались.
Впрочем, непродолжительные встречи в институте вскоре прекратились сами собой — в середине апреля вступил в действие приказ об увольнении.
Более практичные товарищи по несчастью уже устроили свою судьбу, найдя службу в других организациях, а Косяков вместе с немногими неудачниками мог теперь рассчитывать лишь на двухмесячное выходное пособие. Лишившись места, Вениамин огорчился не очень, к мысли о том, что это неизбежно, он привык, о хлебе насущном можно было не беспокоиться — Алик поставлял продукты исправно, но образовавшаяся пустота была тягостна, к тому же мучила постоянная зависимость. Выпрашивать мелочь на расходы у Алика становилось унизительным, хотя тот, проявляя деликатность, сам иногда оставлял десятку-другую на кухонном столе.
Теперь днем Вениамин часто без определенной цели слонялся по городу, читал объявления о трудоустройстве и даже как-то зашел на вновь открывшуюся биржу труда, где ему за пятнадцать минут подыскали новое место работы. Но, хорошенько подумав, по указанному на бумажке адресу Косяков не пошел и продолжал свои бестолковые прогулки.
Бершадский заходил в гости крайне редко. Он тоже изменился и хотя по-прежнему работал в пяти редакциях одновременно, жаловался на судьбу все ожесточеннее. Алика он ненавидел.
— Ну почему другим все! — делая ударение на последнем слове, вопрошал он. Приятели сидели на скамейке в прогретом солнцем скверике Павшим Борцам. — Развелось контор! Банк „Восток", „Менатеп" какой-то, потом эта „Алиса". Телевизор включить нельзя. Половина газет — реклама. Ведь было времечко! В автобусе проехал — заметка. В парикмахерскую зашел — статья. О чем угодно писал. А теперь? Кого, скажи, интересует парикмахерская и то, как мастер работает? Нет, требуют писать о рыночных отношениях. Вот они где у меня, эти рыночные отношения! Развели буржуйство, бутылку „Агдама“ не купишь.
— Так ведь и получаешь сейчас больше.
— Шиш больше! Пересчитай-ка на нынешние цены, что получится? Один убыток.
Имени Алика Борис старался не называть и, как язычник, прибегал к иносказаниям.
— А этот-то, твой, тоже капиталистом заделался. Вот скажи мне, откуда у него деньги?
— Не знаю, — вяло отбивался от агрессивного друга Вениамин, не желая посвящать Бориса не в свои дела. — Зарабатывает.
— Как же! Украл или ограбил кого. Подожди, и ты через него погоришь. Заметут обоих, как миленьких. Его, как грабителя, тебя, как пособника.
— Да что ты к нему привязался?
— Ты что, не помнишь, кто это? Сказать? Мышь! Вот кто! Оборотень! Они все такие, из подвалов повылазили, ступить некуда. Я все вижу! — Бершадский грозно тряс пальцем и закуривал очередную сигарету. — От меня не скроешь.
Днем Алика дома не бывало никогда. Случалось, что он не приходил и ночевать, но если исчезал, всегда предупреждал об этом по телефону. Недавно, на удивление остальным жильцам пятиэтажки, им установили аппарат, протянув воздушку. К появлению в квартире телефона Косяков отнесся как к должному, отметив лишь про себя, что для Алика, пожалуй, не осталось ничего невозможного. Когда он рассказал об этом Борису, тот лишь скрипнул зубами.
— Я так и знал, — сказал он наконец после долгого молчания. — Это — заговор. Слушай. — Он внимательно посмотрел Вениамину в глаза. — Сейчас я тебе кое-что расскажу. Только не удивляйся. — Бершадский полез во внутренний карман бушлата и извлек истрепанную общую тетрадь в синем коленкоровом переплете. — Сюда я записывал все, что нашел в книгах о мышах. Это такие твари!
— Интересно, — приготовился слушать Косяков. — Давай рассказывай.
— Ты не смейся, — сурово предупредил Борис. — Тут, брат, не до шуток. Например, вот. В средневековых китайских легендах мыши, как и лисы, часто представляются оборотнями. Они способны на любую гадость. Существует легенда о студенте, встретившем пять мышей-оборотней. Так они такого натворили! Превращались в судей, наместника и даже в самого императора. В результате дела в Китае запутались и по всей Поднебесной поднялась такая смута и неразбериха, что Юй-ди был вынужден послать на землю Нефритового кота, чтобы переловить всех мышей-оборотней.
— Кто такой Юй-ди? — спросил порядком подзапутавшийся Косяков.
— Юй-ди — верховный владыка, нефритовый государь, ему подчинена вся Вселенная, земля, небо и подземный мир, а также все божества и духи. Только его вмешательство смогло остановить козни оборотней. Не забывай, все они были мышами.
— Ну и что
— Он еще спрашивает! Хорошо. Если тебе не нравится китайская мифология, обратимся к славянской. Тебе говорит что-нибудь слово — двоедушник?
— Неискренний человек?
— Правильно. Но, между тем, у славян это еще и существо, способное совмещать в себе два естества, две души, человеческую и демоническую. Число два здесь — бесовское, нечистое и опасное, в отличие от чисел один или три. Двоедушник может быть мужчиной или женщиной. На Карпатах его зовут босоркун. Так вот, этот двоедушник способен принимать любой облик, но чаще всего — мыши. Если бродящего двоедушника кто-либо будет задерживать, он может убить силой, от которой нет спасения.
— Боже мой! — испугался Косяков за Бориса. — Что ты городишь! При чем тут китайцы, славяне и их сказки?
— Нет, ты определенно дурак, — закричал разошедшийся Бершадский. — Какие тебе еще нужны доказательства? Ведь даже любой восточный двенадцатилетний цикл начинается с года мыши. Именно мыши, а нс дракона, например, что было бы, казалось, естественнее. Я чувствую — началось! Мыши пришли на землю, чтобы изничтожить людей. Я все вижу! — Бершадский демонически захохотал и безумным взглядом уставился на Косякова. — Его надо убить!
— Алика? — ахнул Вениамин.
— Да, это го .
— Ты с ума сошел! Ты это серьезно?
Впрочем, об этом Косяков мог бы и не спрашивать. То, что Борис говорит вполне серьезно, не вызывало ни малейших сомнений. Руки Бершадского слепо ощупывали бушлат, как будто отыскивали в его карманах злодейский кинжал или пистолет.
„А ведь с него станется", — подумал Косяков и ужаснулся. Ему представилось, как Борис подкарауливает ничего не подозревающего Алика в темной подворотне и всаживает ему в спину нож.
— Давай поговорим спокойно, — попробовал он образумить свихнувшегося журналиста. — Что мы об Алике знаем? То, что он был мышью? Хорошо. Но это знаем только мы, а если рассказывать об этом другим, то никто не поверит. Это уникальный случай, феномен. Обычная логика объяснить подобное не в силах. Ведь не можешь же ты прийти, скажем, в милицию и обвинить Алика в том, что он из мыши превратился в человека. Даже, если ты им прочитаешь все свои записки, тебе не поверят. В лучшем случае не поверят, а в худшем — отправят в сумасшедший дом.
— Ну уж нет, — возразил несколько успокоившийся Бершадский. — Сейчас за правду в психушку не сажают. Сейчас — другое время. А ведь ты подал мне мысль. Не буду я его убивать физически, я его изничтожу морально. Разоблачу. Напишу всю правду, с самого начала. Как мы его ядом травили, а он эволюционировал, как в человека превратился, как книгу о домашних паразитах писал, как паспорт себе выправил. Алик Джафарович! — фыркнул Борис, впервые назвав мышь по имени. — Я ему покажу, ему и всем его приятелям. Все они — оборотни. Сидели по щелям до поры до времени, а потом повылезали. Но Бершадского им нс провести! А еще помнишь сказку про дудочку крысолова? — внезапно вспомнил он. — Я найду эту дудочку, они у меня попляшут!
Борис стремительно поднялся со скамейки и зашагал по улице, что-то вполголоса восклицая и размахивая руками. Прохожие оглядывались ему вслед.
Недели две после этого Косяков не слышал о Бершадском ни слова, но потом, подумав, что надо бы навестить пропавшего друга, отправился на левый берег. На звонок никто не ответил, а когда Вениамин, предчувствуя самое плохое, стал колотить в дверь изо всех сил, открылась соседняя дверь и словоохотливый старичок со слуховым аппаратом громко, на весь подъезд, поведал, что Бершадского увезли в психушку.
— Запил Борис! — кричал старичок и топал босой ногой в рваном шлепанце, как сноровистый конь. — Всюду мыши мерещились. С детской дудкой по двору бегал, мышей звал. Увезли его, да! Вы ему случайно не родственник?

Косяков как раз стоял у окна, от нечего делать наблюдая, как дворовая малышня с визгом носится по прогретому асфальту, когда у самого подъезда затормозил элегантный „Вольво" цвета электрик. Не успев подивиться, кому из преуспевающих бизнесменов понадобилось забираться так далеко от центра, Вениамин с изумлением увидел за рулем Алика. Одетый в безупречную пиджачную пару под цвет автомобиля, Алик приветливо помахал Вениамину ручкой. Дети тут же облепили машину, стараясь заглянуть внутрь.
Не ожидавший увидеть Алика столь рано — обычно он никогда раньше восьми вечера домой не возвращался, Вениамин пошел открывать дверь.
— Это еще что? — имея в виду „Вольво", спросил Косяков с порога.
— Это мой новый служебный автомобиль, — Алик самодовольно полюбовался из окна на свое приобретение. — Не видишь, что ли, номер государственный?
— А где шофер?
— Зачем шофер? — вопросом на вопрос ответил Алик. — Сам на права сдал. От Пети одна морока. То у него жена болеет, то бензина нет. Все, хватит. Буду ездить сам. Биржа купила мне эту тачку, как генеральному директору. __
— Кому?
— Директору, ты не ослышался. Слушай, хватит удивляться, я не за этим вернулся. Я за тобой, поехали смотреть новую квартиру.
Чего угодно ожидал Косяков, но только не этого:
— Какую квартиру? Ты что, съезжаешь?
— Не век же нам жить вместе, да и от работы далековато. Кроме того, тесно. Поехали, время — деньги.
Алик почти силой вытащил Косякова из квартиры и усадил в автомобиль. Мягко заурчал мотор, „Вольво" плавно тронулся с места и, петляя по узким проездам между домами, выбрался на основную магистраль.
Вениамин сидел на мягком кожаном кресле, утопая затылком в подголовнике, и рассеянно слушал Алика, осторожно, как все новички, ведущего машину в общем потоке.
— Тут появилась возможность квартиру купить. Зачем отказываться, правда? И недорого совсем — двести тысяч.
— Сколько? — ахнул Косяков.
— Пустяк, двести. Зато двухкомнатная, на Челюскинском жилмассиве, напротив сберкассы. Нормально. До метро рядом, рынок под боком, вокзал недалеко и от работы близко.
— И что, сразу переедешь?
— Да, думаю завтра. Там уже почти все готово. Ребята постарались.
„Вольво" притормозил у кирпичной двенадцатиэтажки. Алик, тщательно заперев автомобиль, повел Вениамина за собой. Даже на первом этаже слышались голоса грузчиков, перетаскивающих что-то тяжелое.
— Какой этаж?
— Четвертый. Не вызывай лифт, все равно отключен.
Алик бодро поскакал через ступеньки наверх. На предпоследнем лестничном марше они столкнулись с грузчиками, тянущими пианино.
— Так, замечательно... — отметил Алик, огладив светло-ореховый бок инструмента. — Цвет хороший...
— Зачем тебе пианино? — недоумевал Косяков, протискиваясь вслед за хозяином вдоль перил. — Ты консерваторию закончил?
— Не говори глупостей. Пусть стоит, пригодится.
Дверь в квартиру была распахнута. Пахло свежей краской и обойным клеем, паркет прикрывали ковровые дорожки и паласы. Когда Вениамин и Алик вошли, двое молодых людей в таких же, как у Алика, пиджачных парах, подобрались и вытянулись в струнку.
— Все готово, Алик Джафарович! — отрапортовал один из них. Косяков мог бы поклясться, что не сможет различить этих молодых людей даже после продолжительного знакомства. Это была особая порода, выращенная и взлелеянная одним Делом, нивелирующим связанных с ним личностей до безликости. Вспомнился институт. „Нет, здесь что-то другое", — подумал все же Косяков.
В большой комнате стояла мебель. Красивый кожаный диван и такие же кресла кремового цвета. Прямо на полу отсвечивал матово-черной панелью телевизор „Тошиба", угол комнаты занимал неправдоподобно новенький компьютер.
— Молодцы! — коротко похвалил Алик и прошел в другую, пустую пока комнату. — Здесь будет спальня. Конечно, это не хоромы, но пока сойдет. Нравится?
— Не то слово... — Косяков стоял, сунув руки в карманы и оглядываясь. — Ничего не скажешь, преуспел.
— Это еще что! То ли еще будет. Погоди вот, через полгодика...
— Алик Джафарович, — почтительно спросил один из молодых людей. — Пианино куда ставить?
— Пусть пока стоит в той комнате. Здесь должна быть лишь кровать и все.
На кухне, открыв дверцу финского холодильника, Алик достал две банки пива и кинул одну Косякову.
— Выпьем! Чего морщишься? Хорошее пиво, бельгийское. Остальное вечером. Соберутся товарищи по работе, поговорим, отметим новоселье.
Косяков глотнул прямо из банки, но ощутил на языке только щиплющую горечь.
— Ничего я не хочу, — он поставил банку на стол. — Отвези меня домой. Впрочем, нет, сам доеду.
— Как знаешь. Мне некогда сейчас. Но можешь никуда не уходить. Здесь дел полно. Сейчас должны привезти из ресторана закуски, выпивку. Надо, чтобы кто-нибудь присмотрел, распорядился.
— Нет-нет, я домой. Отмечайте без меня.
Вениамин боком-боком стал продвигаться к входной двери, и Алик остался один посреди кухни с золотистой банкой в руках.
Ощущение, что его надули, не покидало Косякова всю обратную дорогу. Да разве на это он рассчитывал, когда один за двоих пропадал весь день на работе, с трудом растягивал скудный бюджет на месяц, таскал домой продукты, беседовал с Аликом по вечерам? Тогда на что же? На то, что Алик так и будет всю жизнь сидеть на его шее, или на то, что он сдаст его наконец в ветеринарный институт для вивисекторских опытов? Даже когда Алик сам стал зарабатывать и приносить в дом первые деньги, Вениамин не верил, что из него выйдет толк. Но как же теперь будет жить сам Косяков? На пособие по безработице? Государству, как выяснилось, не нужны ни его высшее образование, ни он сам. Податься в мелкие спекулянты — с чего и начинал свою карьеру Алик — не позволяет гордость. Получалось, как ни крути, что Вениамин не нужен никому, даже себе.
Алик не появился ни на другой день, ни в последующие. Его вещи аккуратно висели в шкафу, кладовка была забита продуктами, но сам хозяин запропастился, и Косяков начал беспокоиться. Биржа биржей, а случиться может всякое. Вон какое сейчас время. Каждый день по телевизору передают устрашающие сообщения уголовной хроники.
На третий день Вениамин не выдержал. Прикинув, что даже очень занятый человек должен все-таки заезжать домой, он отправился к Алику в девять вечера и, к счастью, застал его на месте.
— Как раз собирался к тебе! — по всему было видно, что Алик искренне рад. Он столкнулся с Косяковым в дверях и теперь стремительно повлек его обратно, в квартиру. — Смотри, что тут делается! Кругом беспорядок. Ты мне во как нужен! — лицо Алика озарила белозубая улыбка. — Посуда немыта, на ковре — окурки. Разве можно так жить? — громко спросил он и сам же ответил, — так жить нельзя! И ты у себя на окраине один киснешь. Слушай, перебирайся ко мне. Будешь тут хозяйничать. Что мне, уборщицу нанимать? Потом, опять же надо, чтобы кто-нибудь по телефону отвечал. Автоответчик — это для пижонов. Секретарем будешь, понял? Моим личным секретарем.
Как ни беспокоился Вениамин об Алике, от этих слов его взяла оторопь. Пойти секретарем к мыши, пусть даже очеловеченной? Нет, это чересчур.
— Не хочешь? — огорчился Алик, заметив странное выражение лица своего приятеля. — Не нравится? Тогда давай я тебе на нашей бирже брокерское место куплю. Запросто, — оживился он от новой идеи. — Пара месяцев на курсах менеджмента, еще месяц — практика, и в путь.
Вениамин смущенно засопел и отвернулся.
— Да, это действительно не для тебя... — Алик задумчиво поглядел в окно, где поздние майские сумерки окрасили горизонт в светло-сиреневый цвет. — Тогда давай просто посидим, поболтаем, как в старые добрые времена. Только порядок помоги навести! — взмолился он, видя, что Косяков так и торчит столбом посреди комнаты.
Уже совсем стемнело, когда друзья сели за стол. Несмотря на новую мебель и ковры, комната еще не приобрела уютного жилого вида, все вещи казались случайными, но зато чай был крепок и вкусен, и настроение Вениамина постепенно улучшилось.
Не зная, чем еще занять гостя кроме задушевных разговоров, Алик включил компьютер. 
— Иди сюда, тебе должно понравиться, — позвал он Косякова. — Здесь есть несколько игр, давай сыграем.
На экране монитора появилась надпись на английском, и Косяков, наморщив лоб, с усилием перевел:
— „Мышиный лабиринт".
— Вот-вот, — усмехнулся Алик. — Это забавно.
Смысл игры Вениамин понял быстро. Высветился серый запутанный лабиринт, в котором бегало десятка два мышей, бестолково, казалось, мечущихся по изломанным коридорам. В лабиринте открывались и закрывались дверцы, поднимались решетки, и мыши шмыгали из одного конца лабиринта в другой, подбирая разбросанные там и сям крошки. В центре лабиринта стоял, выгнув спину дугой, большой зеленый кот.
— Правила простые, — объяснял Алик, ловко стуча пальцами по клавиатуре. — Кот должен поймать всех мышей и чем быстрее, тем лучше. Если не успеет, его съедят самого. Вот, смотри.
Он нажал на клавишу, и кот быстро двинулся вперед — навстречу ему по коридору бежала маленькая мышка. Едва она столкнулась с котом, раздался тонкий мелодичный сигнал, и мышь исчезла. — Ну и так далее. Давай!
Вениамин робко притронулся к клавишам. Сначала дело шло, вроде, удачно. Кот поймал с десяток мышей, но в это время остальные, сталкиваясь между собой, постепенно стали превращаться в одну здоровенную серую мышь. И когда зеленый кот погнался за ней, и они столкнулись, послышался ужасающий кошачий мяв. Кот задергался и исчез сам, а мышь присела и самодовольно потерла усы тонкой лапкой.
— Проиграл! — услышал Косяков над самым ухом торжествующий возглас. — Надо было быстрее ловить! Вот так!
Алик сам сел за клавиатуру. На этот раз кот не стал медлить. Он тут же погнался за мышами по лабиринту, и мелодичные сигналы последовали один за другим со скоростью азбуки Морзе. Нигде мышам не было спасения. Как они ни хитрили, как ни пытались скрыться от свирепого зеленого кота, он настигал их и через пять минут лабиринт опустел.
— Вот, собственно, и все, — Алик удовлетворенно откинулся на спинку кресла. — У тебя еще будет время потренироваться, научишься ловить не хуже.
Наутро Косяков проснулся на кожаном диване один в пустой квартире. Алик давно уехал на биржу. Сквозь открытую дверь лоджии снизу доносился шум машин, и солнце освещало верхушки тополей, делая их еще более зелеными. На столике перед компьютером Вениамин обнаружил записку, написанную ровным почерком отличника, и пять сотенных купюр.
„Не в службу, а в дружбу, — писал Алик. — Выкупи заказ в продуктовом на Нарымской. Спросишь Анну Евгеньевну, она сама знает, что и как. Сдачу оставь себе“.
Вениамин повертел в руках бумажку, вздохнул и отправился по указанному адресу.

Спустя три месяца Бершадский, несмотря на явное улучшение, все еще оставался в больнице. Косяков старался навещать его еженедельно, тем более, что времени было много.
Обычно, купив килограмм яблок или еще чего-нибудь вкусненького на рынке, он шел на остановку пятого автобуса, чтобы добраться до больницы на Владимировской. В приемном покое к Вениамину привыкли и вызывали Бориса даже в священные часы послеобеденного отдыха.
Борис являлся мрачный, придерживая на груди расползающийся воротник серой казенной пижамы.
— Опять от этого? — вместо приветствия спрашивал он, усаживаясь на колченогий стул. — Не надо мне никаких яблок.
— Да это от меня, не от Алика, — Косяков снова и снова отмечал, что дело на поправку идет, пожалуй, медленно. — А ты хорошо выглядишь, — врал он, чтобы заполнить затянувшуюся паузу. —Помолодел.
— Здесь тоже есть мыши, — Бершадский нервно оглядывался по сторонам. — Ненавижу!
Из больницы Вениамин, как правило, отправлялся к Алику и быстро наводил у него порядок. С самим хозяином он виделся редко, но, случалось, сталкивался в квартире с кем-нибудь из крепких ребят в кожаных куртках, что привозили или увозили от Алика какие-то свертки или коробки. С ними Косяков был в прекрасных отношениях. Ребята разговаривали с ним уважительно, зная, что Вениамин — близкий друг Алика Джафаровича. Они угощали его „Кэмелом" и распивали с ним пиво из никогда не пустующего холодильника.
Изредка Косяков сталкивался с молодыми людьми в отглаженных костюмах, похожими друг на друга, как спички из одного коробка. Те приходили по другому поводу и обычно разыскивали что-то в картотеке или вели стремительные переговоры по телефону.
— Всех дел не переделаешь, — жаловался Алик, когда Косяков пенял ему на то, что квартира слишком напоминает контору. — К тому же есть дела, которые лучше вершить из частного офиса. Биржа, разумеется, важна, но этого мне уже мало. Хочется конкретного дела, чтобы можно было руками пощупать. Вкладываю вот часть прибыли в фармацевтику. Погоди, через год-другой построю фабрику, и будет у нас аспирин не хуже американского. А что беспокойно, так ведь время такое... Отдыхать потом будем.
Но, похоже, это „потом" отодвигалось все дальше и дальше, так как биржа преуспевала, обороты росли, и почти каждый день, брюзжа на беспорядок, Вениамин прибирал квартиру, избавляясь от ненужных бумаг и вытряхивая переполненные пепельницы.
За помощь по содержанию квартиры Алик положил Косякову твердый оклад — на жизнь вполне хватало, тем более, что генеральный директор обещал прибавлять с учетом прогрессирующей инфляции.
Но вот жить у Алика Вениамин не соглашался. Он предпочитал каждый вечер возвращаться к себе и тихо проводить время в одиночестве, читая книги. Правда, одним из главных увлечений для Косякова стал компьютер. Придя утром к хозяину и быстро переделав домашние дела, он присаживался к монитору и находил файл любимой игры. Нефритовый кот начинал скакать по экрану и пожирать мышей в страшных количествах. Нигде не было им спасения — пальцы Вениамина двигались стремительно и точно.
Даже Алик теперь не мог составить ему конкуренцию. Косяков неизменно обыгрывал его, и был этим весьма доволен.
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РАССКАЗЫ


Борис Штерн
ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ или ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ

(Двуактная фантастическая военно-морская пьеса Змея Горыныча, состоящая из одного-единственного слова из двух букв, с сексуальной финальной сценой и с ремарками для режиссера.)


*

Действие происходит в рассекреченном квадрате Черного моря в виду острова Змеиный на борту американского авианосца „Уиски".

Действующие лица:
Атанас Плисков, адмирал болгарского флота, который (флот) дислоцирован в Бургасе. Курит сигареты „Стюардесса". Улыбчив, простодушен. Потягивает абрикосовую ракию прямо из фляжки, угощает всех остальных действующих лиц. В переговорах о статусе Черного моря немногословен: „братушки", „Шипка", „Алеша" и тому подобный джентльменский набор. Недавно провел в Одессу караван-конвой с ранними болгарскими помидорами и огурчиками, за что награжден национальным орденом „Царя Бориса" и зарубежным „Зализным Трезубом". Не прочь приобрести для Болгарии остров Змеиный, который торчит за бортом авианосца „Уиски", но на „нет" и суда нет.
Остров Змеиный, такой себе островок, единственный на Черном море не уступающий, пожалуй, по размерам авианосцу „Уиски", расположен, примерно, 45° северной широты и 35° восточной долготы, невдалеке от устья Дуная.
Надир Цинандадзе, адмирал Яхты Его Величества Звиада 1—го. Порт приписки Сухуми временно захвачен вражей силой. Курит „Герцеговину Флор", демонстрируя черно-зеленую пачку, как некий мандат. Как видно, что-то хочет сказать, но все время молчит. На роль можно пригласить глухонемого артиста. Напряжен, подозрителен, неподвижен. Взгляд исподлобья. Беспрерывно перебирает четки из очень драгоценного крупного жемчуга, принадлежавшего когда-то самой царице Тамаре. К нему особое внимание режиссера: способен взорваться — из нагрудного кармана торчит граната-лимонка.
Кито Гурджаани, генацвале. Комиссар флота Временного Военного Совета. Три катера расположены в Сухуми, а непогружаемая подводная лодка с ядерной боеголовкой — на капремонте в Батуми. Круглая фуражка-аэродром для стоянки вертолета „Ми-8“. Из-под фуражки торчит нос (чем больше, тем лучше). Вместо четок руки заняты беспрерывной очисткой мандаринов из ящика под ногами. Нож для очистки — или финский, или кривой, вроде турецкого ятагана. Вкусно пахнет мандаринами и чачей. Важно помнить: в сценическом пространстве между адмиралом Цинандадзе и комиссаром Гурджаани для недопущения взаимных оскорблений или даже кровопролития постоянно должен кто-нибудь находиться (лучше всего — адмирал Вермут фон Шварцвайтхорс).
Вермут фон Шварцвайтхорс, адмирал объединенного флота НАТО, посредник-наблюдатель ООН на многосторонних переговорах о статусе Черного моря. Невозмутим. Толстопуз. Как говорится, морда лица. Пытается вообще не вмешиваться в эти дела. Разглядывает в подзорную трубу весенний зелененький хребет острова Змеиный. (Безлюдье. Видны какие-то вышки, бараки, радары — то ли заброшенная воинская часть, то ли бывшая зона). Берет из рук личной секретарши толстенную гаванскую сигару, смачно закуривает, стряхивает пепел за борт. Выкуривает сигару до половины, бычок швыряет в Черное море, секретарша приносит новую сигару, берет сигару из рук, закуривает и т. д. Сигар понадобится много.
Бычки. Бычки огибают остров Змеиный, собираются в косяки и плывут к Одессе, Херсону и к Крымскому полуострову, где отлавливаются рыбаками и продаются на южных рынках в виде западной гуманитарной помощи.
Анни-Мари Упадежу, главное действующее лицо. Личный секретарь-переводчик адмирала фон Шварцвайтхорса. Режиссер должен постоянно помнить, что почтенная публика ожидает объявленной сексуальной сцены, — дележ Черного моря почтенную публику мало колышет. Значит, надо ей предоставить. Игра артистов, декорации, световые и шумовые эффекты — все, все, все должно быть направлено к достижению этой сверхзадачи. Как учили. По Станиславскому. Все внимание на Анни-Мари Упадежу!.. Это что-то особенное!.. Формы фигуры!.. Одета в открытый военно-морской купальник французского Иностранного легиона. „Открытый" — мягко сказано... Как можно открытей! Еще более того!.. Если хлопотно достать французский купальник — можно и без купальника; но лучше все таки в купальнике, чтобы Анни-Мари могла снять купальник на сцене. Она расхаживает в купальнике по палубе авианосца „Уиски" на высоких каблуках и развозит ямайский ром, джин, брэнди, водку, шнапс, мадейру, херес и что там еще пьют настоящие морские волки. Каблуки повыше, с подковами. Беспрерывное цоканье подков под рев взлетающих и садящихся „Фантомов", беспрерывное мелькание обнаженных ног, плеч, бедер, ягодиц, грудей и что там есть еще у французских секретарш — Анни-Мари должна заполнять собой всю палубу авианосца. Важно заинтересовать, озадачить почтенную публику вопросом: кто именно из морских волков войдет в финале в интимную близость с Анни-Мари? Кому она благосклонно подарит свою любовь на глазах у почтенной публики? Вот вопрос вопросов! Шефу ли своему, Вермуту фон Шварцвайтхорсу? Зачем ему любовь Анни-Мари, он и так с ней спит... Атанасу ли Плискову с „Залезным Трезубом"?.. Надиру Цинандадзе с лимонкой в кармане или Кито Гурджаани с острым ножиком? А может быть, на палубе авианосца произойдет групповой сексуальный акт?.. Зритель должен оставаться в напряженном состоянии до самой финальной сцены.

Далее:

Тихомиро Брагу, капитан-лейтенант Дунайской речной флотилии (г. Унгены). Курит кишиневский „Мальборо", тяготеет к Румынии и мучительно ищет выход для родной Молдовы в Эвксинский понт по Дунаю через Рени—Измаил—Килию—Вилково. Мучительно не пьет — он на работе, ему рубить для Молдовы окно в Европу; зато то и дело подзывает Анни-Мари, и та, цокая копытцами, по указаниям Брагу подливает ром, джин, брэнди и т. д. играющим в шахматные поддавки адмиралам Водопьяных и Заливайко. В тихом омуте черти водятся, но на роль любовника в данной международной ситуации Брагу абсолютно нс годится — ему окно рубить, а не заниматься любовью. Остров Змеиный у гирла Дуная был бы для него Находкой.
Марэнэ Стопулеску, адмирал румынского народного флота. Порт приписки — Констанца. Курить бросил, но в компании покуривает. Пить по-черному бросил, но потягивает сухой херес. Черная форменная дубленка, смушковая папаха с крылатым крабом. Бывший военно-морской летчик, участвовавший в поимке и расстреле удиравшего куда-то от народного гнева
Кондуктадорэ Диктатуреску. Такие мужчины нравятся женщинам. Лексикон: „бадега“, „сигуранца", „Трансильвания". Требует во владение все Черноморское побережье вплоть до Одессы и Николаева. Дадут Херсон — возьмет Херсон, почему бы не взять. Остров Змеиный — туда же, в торбу. Хмур, недоволен: „Баба на корабле — быть бидэ!“ Имеет все шансы на успех у Анни-Мари.
Сулейман ибн Залейман-оглы, турецкий адмирал-эмир-паша. Истамбул. Владеет Босфором и Дарданеллами, остров Змеиный ему и на фиг не нужен, но готов выкупить на всякий пожарный случай. Ярко-красная феска. Сидит, естественно, по-турецки на турецком коврике. Курит кальян. Не пьет, нельзя, ислам не позволяет; но веселые глазки и физиономия бордового цвета наводят на подозрение, что фарфоровый кальян заряжен мадейрой. Вообще, очень живописен. Что-то тараторит длинными турецкими пулеметными очередями, в которых иногда проскакивают знакомые слова, вроде: „гешефт", „шахер-махер“, „твоя-моя“ и т. п. Безусловно, любвеобилен, — но предположить интимную связь Анни-Мари с турецким эмир-пашой на палубе американского авианосца как-то странно... Впрочем, чем не шутит шайтан?
Касатон Егорович Водопьяных, кавалер ордена Фороса и Белого Дома, не подчинившийся ГКЧП, из наших, беспартийный (из вышедших и никуда не вступивших), адмирал Российского Черноморского флота, достойный наследник адмирала Рожественского-Цусимского. Базы в Новороссийске и в Поти. Одну за другой курит папиросы „Беломорканал“, хлопает рюмку за рюмкой, которые подсовывает ему Тихомиро Брагу, и то и дело вздыхает: „Просрали Россию, сволочи!" Играет в шахматные поддавки (выигрывает тот, кто подставит все фигуры) на пустом ящике из-под мандаринов с адмиралом Заливайко, в надежде отыграть просранный какими-то сволочами Севастополь. Анни-Мари попросту не замечает, или только делает вид. К Касатону Егорычу приближается то судьбоносное состояние, когда он на все способен — дать в морду фону-барону Шварцвайтхорсу, взять штурмом Севастополь, свернуть хребет острову Змеиный и даже сделать эту мельтешащую француженку прямо здесь, сейчас, немедленно, на палубе американского авианосца.
Васыль Мыколаевич Заливайко, адмирал 1—го Украинского Черноморского флота имени Петра Сагайдачного. База в Севастополе. 2— го флота на Украине еще нет, но будет, будет, можно не беспокоиться. На Украине все будет, как у людей. И остров Змеиный тоже. Одет по форме, но из-под расстегнутого кителя выглядывает вышиванная тельняшка. Курит „Ватру", глушит все подряд, щиплет Анни-Мари за попку, травит анекдоты, мурлычет писню: „Два кольоры мои, два кольоры... червоный — то портвейн, а билый — то мицне. , и вообще, гарно себя почувае — Васыль Мыколаевич уже просчитал жертвенную комбинацию с отдачей коня, слона, туры, ферзя и самого шаха. (При слове „шах" Залейман-оглы вздрагивает и надвигает на глаза феску). Что еще о Васыле Мыколаевиче? Возможны запорожские вуса. (Шаровары и гопака не придумывать!) Своего не упустит. Вероятнейший претендент на Анни-Мари, давно уже играющую с ним в поддавки и готовую отдать фигуру.
Делегация крымских татар. Татар двое. Штатские. Первый делегат: народный татарский поэт (как же без поэтов?); второй делегат: поэт-переводчик с трудно произносимой еврейской фамилией (как же без евреев?). Очень серьезные, очень вдумчивые люди. Хотели бы, если можно, договориться об автономии Евпатории. Им достаточно Евпатории, если можно. Готовы даже переселиться на остров Змеиный, если остров Змеиный получит суверенитет и независимость. Для групповой сексуальной сцены могут сгодиться.
Юнги, матросы, старшины, боцманы, мичманы, господа морские офицера в соответствующей форме (внимание костюмера!) Болгарии, Грузии, Молдовы, России, Румынии, США, Турции и Украины. Крымская делегация — в добротных костюмах при галстуках (без шика, но и не в джинсах же!)
Духовой оркестр Военно-морских сил США, в полном составе.

Акт 1. ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ.

Шумно отдуваясь, всплывают и погружаются атомные субмарины и подводные лодки, с ревом взлетают и садятся „Фантомы" и „Миги“, стук четок царицы Тамары и каблуков Анни-Мари Упадежу напрочь заглушают ведущиеся переговоры.


Атанас Плисков. (Попивает ракию, жестами показывает: ничего не слышно, братушки!)
Кито Гурджаани  (Угощает всех мандаринами, кроме, понятно, адмирала Цинандадзе. На фуражку Кито пытается сесть натовский вертолет „Сикорски", но тут же взлетает — мала все же площадка. Режиссеру — найти фуражку побольше.)
Надир Цинандадзе. (Нервный тик. Все быстрее и быстрее перебирает жемчуг царицы Тамары. Быстрее! Крещендо! Еще крещендей!.. Стук четок напоминает стук зубов и начинает заглушать рев „Фантомов".)
Анни-Мари Упадежу. (Снимает, наконец-то, купальник, но всем ЭТО до лампочки.)
Сулейман ибн Залейман-оглы. (Уснул. Но во сне слышит, видит и не забывает потягивать кальян.)
Тихомир Брагу. (Тяготеет к Румынии, но подливает Касатону Егоровичу Водопьяных.)
Марэнэ Стопулеску. (Недоволен: женщина и штатские на корабле.)
Делегация крымских татар . (Мечтает об автономии Евпатории или, на худой конец, о свободе и независимости острова Змеиный.)
Касатон Егорович Водопьяных. (Одним ударом кулака в отчаянии расшибает шахматную доску, ящик из-под мандаринов и палубу авианосца: только что он лично просрал Керчь!)
Васыль Мыколаевич Заливайко. (Предлагает играть в поддавки на Малую землю, имея ввиду в конечном счете выиграть Новороссийск.)
Анни-Мари Упадежу. (Обида на лице французской женщины.)
Вермут фон Шварцвайтхорс. (Напряженно разглядывает в трубу остров Змеиный.)

Стук каблуков и четок, напоминавший клацанье зубов, переходит в зубовный скрежет.


Бычки. (Перестают дрейфовать в Одессу и группируются у острова Змеиный, как рыбки-лоцманы перед тигровой акулой.)
Вермут фон Шварцвайтхорс. (Грубо отталкивает Анни-Мари, отдает какой-то приказ господам офицерам. Судя по жестам: с якоря сниматься!)
Анни-Мари. (Плачет навзрыд. До глубины оскорблена в лучших чувствах. Чтобы черт морской побрал этих мужланов!)
Остров Змеиный. (С ним что-то происходит... Он просыпается... Получает долгожданную свободу и независимость, приходит в движение, плывет, клацает зубами... Его хребет, поросший молоденьким леском, оказывается хребтом проснувшегося гигантского чудовища, похожего на лохнесского плезиозавра, но раз этак в тысячу больше и страшнее. Как можно побольше и как можно пострашнее! Чтоб страшно было!.. Еще больше!.. Еще страшнее!.. Открывается страшнейшая зубастая пасть, способная заглотить целый авианосец...)

Занавес опускается.

Раздается СЛОВО: — AM! !

Акт 2, ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА.

В небе суетятся осиротевшие „Фантомы" и „Миги".
Во чреве чудовища на палубе авианосца „Уиски“ духовой оркестр Военно-морских сил США еле слышно исполняет „Долли, Долли, алилуйя".
На хребте ублаготворенного и опять уснувшего на тысячелетия острова Змеиный поднят военно-морской купальник Иностранного легиона. Под ним в заброшенной зоне лежит счастливая обнаженная Анни-Мари. Солнце страстно ласкает ей грудь, бедра, ягодицы, руки, ноги и что там еще есть у прекрасных француженок.

Занавес опускается.

Владимир Шкаликов
ЗАПАХ И ЛЮБОВЬ

Когда приехал сюда, мне здешний непрерывный дождь весьма понравился. Перед этим командировка была в сухие места. Домой вернулся — опять жара и сушь. Так что неделю прожил здесь, как у бога за пазухой: тепло и сыро.
Но, как сказал поэт, лишь изменчивость непреходяща.
Через неделю деньги кончились, а командировка — нет: не выполнил задачу. Связался по телефону со своими. Командировку продлили, обещали тут же выслать деньги. Третий день высылают, а у меня знакомых — шаром покати. Из гостиницы выселили, есть не на что, ни плаща, ни зонтика. Словом, дождю больше не радуюсь. Собрал последнюю мелочь, сижу мокрый на почтамте и творю телеграмму. Текст нужен короткий, но убойно убедительный: „Одиноко умираю бездомным голодом где деньги думко“ — примерно так. Если писать это в три строчки, будет понятно, что „Где деньги" — это вопрос, а Думко — моя фамилия. Но, может быть, есть вариант позабойней и покороче? „Бездомно умираю голодом"... Каждое сэкономленное слово — это пятак на ту буханку хлеба, которую я должен буду растянуть на пару дней. Но как сэкономить четыре слова из семи? Адрес — неприкосновенен... На вокзале ко мне уже присмотрелись и сегодня ночевать точно не дадут. Полбеды, если б меня задержали, накормили и дали ночлег, хотя бы и в камере. Нет, меня просто выведут из вокзала. Под дождь. Я неделю не мылся, и под летним дождиком мне только польза, если бы... Если б было во что переодеться... Ну, и так далее.
В почтамте душно и сыро, поэтому одежда на мне не сохнет, скоро начнется озноб. Заболеть — это бы неплохо: больница, гигиена, запах кухни, звон посуды. Но я в командировке не от завода. Я — от кооператива. Мне нужно не болеть, а дело делать. Повздыхаешь тут по старым временам: хоть и жизни не было, умереть не давали.
Ломаю голову над текстом и вдруг слышу, как кто-то нюхает мою макушку. Кто-то вдыхает осторожно и глубоко, не сопит, выдыхает в сторону, но мне все равно слышно.
Оборачиваюсь не спеша, с достоинством, немного возмущенно.
Женщина. Молодая, моих лет. Не красавица, но все на месте. Глаз не отводит, а наоборот — смотрит с интересом, каков объект обнюхивания спереди? Губы чуть шевелятся, будто не решаются на улыбку.
Я еще не подвергался человеческому обнюхиванию. Собаке дал бы лизнуть руку. Погладил бы кошку. А с этой как? Не шутит, серьезная, делом занята, будто пыль со стола вытирает и взглядом просит приподнять локти. Хоть оно и раздражает, а все равно приподнимешь. Я киваю ей почти одними глазами и отворачиваюсь.
Ее белая кофточка всплывает в поле моего зрения и опускается. Села на соседний табурет.
Ну, сиди, что же с тобой делать. Только не мешай. Мне надо жизнь спасать.
Нет, не мешает. Ничего не говорит, но разглядывает откровенно. Будто хочет вспомнить. Или мне что-то напомнить.
Да не знакомы, не знакомы. Я здесь впервые. И лиц таких отродясь не встречал, всех женщин моего прошлого узнаю без труда. И даже девочек. Поглядываю на нее между делом. Нет, и в детстве не встречались. Гарантия.
Она слегка и коротко улыбается. Я говорю:
— Мы ведь не знакомы?
Она молча кивает, но тут же пожимает плечами, иронично отклонив голову вбок. Разберись-ка. Но мне до того ли? Заполняю бланк наскоро — черт с ней, с буханкой — и отправляюсь к стойке, расставаться с последней мелочью.
Ожидая у стойки, пока пересчитывают слова и пятаки, спиной чувствую, что любознательная особа не уходит. Оборачиваюсь. Сидит, где села. Ну что тебе надо? Не тот я, кого ты искала...
К выходу мне идти мимо нее. Проход неширок. Хорошо бы пройти и не встретиться с ней глазами. Но за каких-то два шага она резво встает и направляется к выходу впереди меня. Поневоле разглядываю: короткая прическа, средней ширины плечи, гимнастическая спина, талия, бедра — все при ней, все в норме, но ничего в глаза не лезет.
Выходим на крыльцо, она впереди, вскидывает перед собой зонтик и нажимает кнопку. Цветастый купол из японского шелка раскрывается сам с хлестким щелчком. Она весело пугается и протягивает зонтик мне:
— Только вчера подарили, я его еще боюсь.
Мягко берет за ту руку, в которую я принял зонт, и мы идем куда-то. Мне все безразлично. Пока разберется, может, успеет накормить... Почему-то у любой женщины всегда есть еда.
— Варя, — она смотрит на меня, ручка зонтика делит ее лицо пополам, абсолютно симметрично, в аккуратных ушах голубеют сережки-незабудки, серебро с эмалью, абсолютный вкус.
— Иван, — я не называю фамилии, могла сама увидеть через плечо, когда нюхала. — Куда мы идем?
— Боитесь?
— Нет. Просто интересно.
— А почему не боитесь?
— Потому что нечего терять.
— А жизнь?
— Кому нужна чужая жизнь?
— А вдруг?
— Тем более интересно.
Она улыбается такому ответу и сообщает, что, если я не очень занят, то мы идем к ней в гости.
Итак, в гости. Не больше, но и не меньше. Меня выбрали. Избрали. Выделили. Интересно, по каким признакам?
По внешности? Ей не шестнадцать лет... По каким-то особым мужским приметам? Не разбираюсь в этом... Заподозрила богатство? Исключено... Допустим, разглядела, что я не местный. Что ей может быть нужно от такого? Убить кого-нибудь? Или попугать? Или обмануть? А зачем тогда обнюхивать?
Сам черт вас не поймет, о женщины, пардон за банальность...

Мы ехали на троллейбусе, потом на автобусе. И молчали. И приехали к новым девятиэтажкам на окраине города. Автобус развернулся у леса, и мы вышли вместе.
Меж домами было пусто и перекопано, а поверх лежала разветвленная тропа из бетонных плит. Варя с новым испугом раскрыла зонтик, подала его мне и сообщила:
— Я хочу отсюда переехать в старую часть города, в деревянный дом. Сменяются охотно. Только сомневаюсь...
— Удобства?
— Не только. В старых домах этот запах... Везде керосином... Я выросла рядом с примусом, не хочу...
— А здесь чем плохо?
Она подумала и сказала:
— Решено! Не буду меняться. Все это зарастет, — обвела рукой раскопки, — будет уютно.
— И воздух чистый, — я сказал это просто так, для разговора.
— О, это главное! — Она просияла и оживилась, однако разговор не продолжила. Задумалась до самой своей двери.

Седьмой этаж. Двухкомнатная квартира. Обстановка скромная, без ковров, ничего лишнего, но — уютно.
Одна в двух комнатах? Нет, вот детская обувь, курточка на вешалке, подростковый велосипед. Мальчик лет десяти. А мужчины нет, раз меня привела. Ясно. Будем надеяться, что мужик нужен на один раз. Хотя возможно все; этот намек на жизнь... Где же сын?
— Сын в летнем лагере, — она предупреждает мой вопрос. — Кормить или сначала сушить?
И смотрит в глаза откровенно.
Я развожу руками.
И она начинает расстегивать мою мокрую одежду.

Не была она в любви особо искушена, отдавалась без затей, по-простому, нс стонала и нс царапалась, только жадно дышала. Был момент, когда мне казалось, что сейчас она вдохнет меня целиком.

— А ты почему не ешь?
— Сыта! — И смеется. У нее приятный смех. Для себя.
Теперь спрошу...
— Почему ты на почте меня обнюхивала?
— А ты услышал?.. — Она задумывается, глядя в глаза: говорить ли? — Боюсь, будешь смеяться.
— Зачем смеяться? У каждого свои привычки.
— Хорошо. Расскажу.
Это бывает у всех женщин во время беременности: организм требует чего-нибудь особенного — то болотной водички, то картофельной ботвы, то пирожного с селедочкой. У нее же таких извращений не было, все было просто. Зато было — всегда. С самого детства. Если она захотела черного хлеба, то уж ничем другим не заменишь. Будет голодная, но своего дождется. Из-за керосинного запаха дома почти не жила: школа, спортшкола, библиотека, подруги, улица, — лишь бы подальше. Она приехала сюда из лесного поселка, окончила университет и осталась здесь жить, потому что запаха такого нет ни в одном другом городе. Почему она так думает? Потому что проверяла. У каждого города запах свой. Так же точно — у каждого учреждения, завода — это всем известно. Она только удивляется, почему многие не придают запахам значения. Ведь главное занятие человека — дышать. Как же можно не обращать внимания, чем дышишь? Да, она согласна: большинство людей привыкает. А она вот — не может. Ей нравятся слова Хайяма: „Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало". Кем она работает? Корреспондентом на радио? Нравится? Есть такая шутка: „Радиокомитет — это могила Неизвестного Журналиста". Почему? Потому что следов не оставляешь: слово — не воробей. И „Репортер" все плечо оборвал. И расшифровки, монтаж — будь они прокляты. Но запах в студии ей нравится больше, чем в типографии... Где муж? Это целая история. Он был настолько единственным, что сегодня она чуть не упала, когда встретила меня. Он для нее был светом в окошке, но три года назад у него изменился запах...
— И все? Из-за этого можно бросить мужа?!
Нет, конечно. Когда у человека меняется запах, это значит, что и сам он становится другим. Тут она вынуждена признать: такие тонкости не всем доступны. Но что делать, если она чует...
Я давно не ем. Смотрю на нее во все глаза и уже понимаю, что она красивая, она настоящая красавица: ничего нет броского, но все-все-все нормально, все на месте, все пропорционально. Она гармонична. И голос ее должен прекрасно ложиться на пленку. И по телевидению — только из-за ее облика — смотрелись бы самые занудные передачи. Но потому она и не работает на телевидении, что... печать на ней. Печать круглая, грозная. И надпись по кругу: „Не возьму ничего, кроме того, что нравится". По форме это нормально, даже прекрасно, но ведь жить с этим невозможно!
Я вдруг чувствую, что обязан узнать, кто подарил ей японский зонтик.
— Поклонник. Офицер. Знаток фортификации. Осаждает меня по всем правилам науки. Ни одного подарка не приняла, а вчера — мой день рождения, он приносит зонтик и говорит: „Я точно вычислил, что это вам понравится". И угадал. Ему бы еще твой запах, и он бы своего добился. Он даже Робке нравится... А я вот взяла и подарила себе — тебя. На день рождения!
Она смеется. И сообщает мне, что я не женат, что я в командировке, что я, кажется, немного трус, но, похоже, не подлец, а просто эгоцентрист...
Я спрашиваю, зачем ей эти данные. Она отвечает: затем, чтобы знать, стоит ли отнимать у меня жизнь? И смеется.

Я прожил у нее неделю. Познакомился с ее сыном: мы ездили к нему в лагерь. Я ему не понравился — наверное потому, что не офицер. Она сделала все, чтобы я не встретился с ее поклонником, когда он примчался на часок со своего полигона. Она была очень нежна со мной всю неделю.
А сейчас я уезжаю. Работа сделана, деньги получены. Я уезжаю немедленно и тайно. Мне нравится этот город и его запах. Но во многих городах запахи не хуже. Мне нравится Варя. Мне нравится ее сын Робка. Но лучше я останусь таким, какой я есть. Потому что нет гарантии, что однажды Варе вдруг перестанет нравиться мой запах, как когда-то это случилось с моей первой женой.

Владимир Шкаликов
ГЛУБОКИЙ КОНТАКТ

Встречи с двуногими всегда опасны.
Это странно, когда два разума, самой Природой определенные в соседство, обреченные часто — хотя и неожиданно — встречаться, не могут найти общего языка. И пусть бы это длилось недолго. Нет, веками, тысячелетиями тянется непонимание. Хуже того — взаимоненависть. Пугающие легенды друг о друге. Взаимострах, не допускающий даже поверхностных контактов. А редкие столкновения — это всегда взаимная гадливость, часто — гибель кого-то одного или обоих, изредка же — попадание к двуногому в плен: без возврата, без малейшего намека на то, что понимание начнется.
Двуногие, безусловно, высокоразумны. Впрочем, пик разумности у них в прошлом. Когда-то они были много ближе к Природе. Тогда казалось: еще немного, еще усилие с их стороны, и понимание состоится. Но страх перед Природой оказался в них сильнее разума. Не путь Слияния избрали двуногие, а высокомерную борьбу против собственной среды обитания. Нашли рабов — из наименее самостоятельных четвероногих, овладели твердыми породами из неживых и стали твердым разрушать твердое, мягкое, жидкое и вдыхаемое, стали много и напрасно убивать. Словом, последний шанс на понимание был утрачен. Смерть разделила два разумных рода навсегда.

Когда очередная внезапная встреча происходит, тысячелетнее правило обязывает освободить двуногому путь и скрыться с возможной для достоинства быстротой. Если же отступать некуда, следует мгновенно передать двуногому всю информацию о своем роде — в надежде на запоздалое понимание и в интересах самозащиты. Это и будет глубокий контакт — нежелательный, бесперспективный, но — неизбежный.

Все сложилось как нельзя хуже. Двуногий резко опустился перед Ша на колени и быстрыми движениями рук начал ворошить траву. Ни норы, ни коряги, чтобы укрыться. А двуногий явно охотился, явно имел целью пленение, и Ша понял, что глубокого контакта не избежать. Он еще раз попытался использовать звуковое предупреждение, но за треском мелких сухих веток й шелестом травы опять не был услышан. Тогда Ша с предельной быстротой распрямил верхнее кольцо своего черного тела и одним зубом сделал предупредительный укол. Рука двуногого отдернулась, раздался его раздраженный голос. Ша знал, что временем, которое двуногий после принятия информации тратит на замешательство, надо воспользоваться для собственного спасения. Но он не сделал этого. Он застыл, всматриваясь в лицо двуногого: а вдруг этот — не такой, как все в его роду, вдруг он все поймет?..
Двуногий сделал несколько движений руками, затем быстро наклонился и Ша почувствовал ряд быстрых толчков. При каждом толчке все вокруг дергалось, затем мир повалился набок и замер. Тогда стало больно: сначала у головы, потом посередине туловища, потом опять у головы.
Ша понял, что его информация принята, что двуногий ответил. Вероятно, от сообщения Ша двуногому стало больно, поэтому и он счел нужным использовать для обмена тот же тип информации.
Все хорошо, все правильно, думал Ша, контакт состоялся, да здравствует Первый Шаг!
Он умер счастливым, хотя и не успел понять двуногого.

Канни сидел на корточках и все не мог оторвать взгляд от гадючьей головки. Куски черного тела еще вздрагивали, хвост обернулся вокруг стебля багульника и растение мелко тряслось от его слепых усилий, а голова змеи лежала неподвижно, сомкнув смертельные челюсти в трагической гримасе, и глядела на человека в упор еще живыми умными глазами. Канни вдруг вспомнил выражение: „Мудрость змеи". Совершенно не к месту в его положении было разглядывать эти загадочные круглые глаза с немыслимым количеством цветных колечек вокруг бездонных зрачков. Сейчас яд начнет действовать и Канни станет не до мудрости. Но еще несколько секунд он не мог оторваться от чуда змеиных глаз, удивляясь, что за тридцать прожитых лет ни разу не видел такого, и чувствуя, как первая ярость, направлявшая мстительную руку, превращается в печальное сочувствие.
Наконец он стряхнул наваждение, бросил нож на зеленый мох и попробовал выдавить из ранки кровь, но получилось плохо: видно, успела свернуться. Тогда он наклонился, вытер лезвие о мох и рыча сквозь зубы, сделал на пальце крестообразный надрез. Кровь появилась, и он стал, как учили, отсасывать ее губами и сплевывать прямо на клюкву, из-за которой так глупо налетел на змею. Крупные продолговатые ягоды напоминали напившихся крови клопов. Хотелось громко ругаться, но рот был занят, и это неудобство еще больше выводило Канни из себя.
Когда языку перестало быть солоно, он вспомнил еще один прием. Правда, требовался порох, но ведь никто не ходит за клюквой с ружьем, даже если это в пяти километрах от буровой. Не было и спичек, чтобы накрошить с них серы и устроить на ранке хорошую вспышку. Была только бензиновая зажигалка — ненадежная игрушка с хилым огоньком. Завывая и корчась, Канни с тошнотой отворачивался от запаха горелой человечины. Потом вдруг задымило костром, он открыл глаза и увидел, что занялась от зажигалки тонкая сухая болотная елочка, в которую он вцепился обеими руками для надежности. С яростной руганью он тряхнул елочку, повалился с нею на сырой мох и уронил раскаленную зажигалку в мутную торфяную воду между кочками.
Кисть руки горела вся — то ли уже от яда, то ли от огня зажигалки и надрезов. Не помог и холодный стерильный мох.
— Хр-р-рум-м-м! — сказал Канни, потому что ругательства кончились. Он не чувствовал, удалась ли борьба с ядом, но в любом случае было уже не до клюквы и не до зажигалки. Пожалев, что никогда не носил с собой бинта, он обмотал больное место грязным носовым платком и с трудом, зубами, завязал кончики на два узла. Затем он дотащил ведро с клюквой до просеки, где на суку хилой сосенки заметный издали висел его рюкзак, объединил все это на спине и почавкал к матерому лесу, вслушиваясь в разгорающуюся Руку.
Километра два спустя опора под ногами перестала напоминать ковер. Сапоги перестали опасно вязнуть и начали цепляться за ветви, пни и корневища: старая геодезическая просека уже изрядно подзаросла. Мощные деревья росли здесь до небес, клюкву заменила черника, по брезентовым рукавам энцефалитки заскребли колючки шиповника. Они будто напоминали, что Канни собирался на обратном пути набрать сумочку ягод для чая, но ему было уже не до витаминов: рука горела во всю длину, глаза слипались, рюкзак с неполным ведром клюквы ломал позвоночник и подгибал колени.
Присесть хотелось невыносимо, но от пня до пня Канни откладывал это удовольствие и надеялся продержаться так оставшиеся три километра. Сесть он не боялся. Боялся не встать.
Он знал, что такое терпение. Это означало ждать минуту за минутой, пока настанет встреча. Это означало бурить землю сантиметр за сантиметром, пока они не сложатся в трехкилометровый колодец, наполненный нефтью. Это означало сейчас — переставлять две ноги по очереди, пока не появится среди темных кедров и уже прозрачных берез ажурная железная конструкция, которая скрипит железом на всю тайгу, будто слон трубит в саванне, и воняет соляркой непотребно, потому что амбар у нефтяников — это не сарай из досок, а огнеопасный котлован с мазутной водой, на которую уточке лучше не садиться...
Еще через километр думать стало не о чем. То есть, думать можно было бы о многом, но голова пошла молотить на холостых оборотах, как движок со сломанным редуктором. Канни почувствовал, что больше не может управлять своим телом, и без малейших сомнений уселся на ближайший пень и выпростал плечи из лямок. Рюкзак упал где-то сзади и, кажется, опрокинулся. Значит, клюква просыплется на землю, а также внутрь рюкзака, где попадет под ведро и подавится. Ему вдруг стало слезно жаль эту горсть красивых ягод, которые так славно и нарядно росли среди зелененького и пушистого мха, а теперь смешаются на дне рюкзака в грязное месиво. С мусором — вроде чохохбили. Он ел как-то в вагоне-ресторане это чохохбили. Мелко изрубленную вместе с костями курицу. Не смог доесть, бросил. Мало того, что убили птицу, так еще и поиздевались. Так же и он час назад поиздевался над бедной красивоглазой гадюкой. Над мудрой змеей поиздевался дурак с большим ножом. Правильно милиция отнимает такие ножи. Почему на болоте нет милиции? Час бы назад пригнать Канни с болота... Или не час? Кажется, уже несколько часов... Где солнце? Кедры вросли в небо, и нет там больше солнца. До чего же мир стал громаден... Этот моховик перед самым лицом — он выше ростом, чем Канни. Если этот моховик спилить двумя бензопилами и мелко порезать, то можно насушить на всю зиму на всю бригаду. Всю зиму грибной суп — это хорошо. Но Канни не тронет этот моховик , пусть растет. По нему ведь ползет божья коровка, ей надо залезть на самый бугор и оттуда взлететь. Божья коровка, полети на буровую, скажи там ребятам, что Канни тут свалился с пня и встать не может... Но ей, такой огромной, нельзя на буровую: ребята с перепугу могут покалечить, а то и убьют, как убил Канни черную гадюку... Ах, не так надо клюкву собирать! Конечно, в сухой траве у деревьев она самая крупная, но ведь надо постоянно думать о змеях. Они мудры и разумны, а мы их не понимаем. Тысячелетиями испытываем к ним гадливость и убиваем почем зря, а с ними, конечно, надо найти общий язык. „Мудрость змеи“ — это ведь бесконечно древнее выражение. И наверняка с глубоким смыслом. Может быть, когда-то, до машин, даже до колес, человек мог разговаривать с любым зверем, с любым гадом. Пусть не каждый и не обо всем, но путь был верный. Может быть, еще не поздно вернуться на этот единственно верный путь, Путь Змеи? Научиться понимать и не портить, не убивать напрасно. Человек называет ползающих пресмыкающимися, называет презрительно. А они ведь — Сливающиеся! Слейся ты так с Природой, как они, впади на зиму в спячку голый где-нибудь среди болота, а весной выползи-ка из собственной кожи... Их ядом мы лечимся, от их яда мы погибаем. Не в яде ли их мудрость? Значит, когда-то люди уже познали ее? И утратили? А теперь, чтобы познать снова, необходимо умереть?

Помбур Макаров сидел на краю постели и с сочувствием смотрел на заросшего щетиной, совсем худого Канни.
— Ишь, ты, — сказал он мягко, — жирку-то у тебя поубавилось.
— В ядовитой среде перегорел, — ответил хрипло Канни и улыбнулся.
— Ну, как там, на. том свете? — спросил Макаров.
— Не знаю,ответил Канни. — Не видел.
— А перед смертью о чем думал? Тоже не помнишь? Когда мы тебя нашли, ты что-то лопотал, да никто не понял. По-иностранному, похоже, шаришь.
Канни напрягся, вспоминая, и увидел сначала изрубленную змею, а затем — огромный моховик и на нем — огромную божью коровку. Больше ничего.
— Ну, вспомнил? — спросил Макаров.
— Нет, — Канни качнул головой, — мура всякая лезет... Вы клюкву-то мою, небось, там бросили?
И вдруг с испугом почувствовал, что никогда больше не пойдет по болоту, потому что оно прогибается под ногами, будто ковер, наброшенный на бездонное море.

Владимир Шкаликов
НАД ОБРЫВОМ

Сентиментальность — не мой стиль. Каждому человеческому поступку я берусь найти реалистическое обоснование, за рамками которого останутся такие химеры, как верность слову, честь мундира, угрызения совести и прочие составляющие духовного начала. Так называемого духовного начала. Ибо за верностью слову всегда прячется куда более реальный страх перед наказанием. Его же, при некотором прилежании, можно разглядеть и за честью, и за совестью. За дружбой стоит расчет, за преданностью — корысть, за подвигом — жажда славы, за принципиальностью — стремление к власти, за эстетической утонченностью — гедоническая страсть к духовному превосходству (тоже, кстати, мнимому), за отчаянной храбростью — сокровенный комплекс неполноценности... Продолжать ли этот бесконечный список?
Вероятно, после такого предисловия вывод о моем жизненном стиле не подлежит сомнению: это реализм, притом не цинический, не критический, не так называемый социалистический и никакой другой, а тот единственный, всеобъемлющий, обыкновенный, который, как правда, не может иметь ни конкурентов, ни вариантов. Я сторонник пушкинской формулы: „Любовь и голод правят миром".
И вот тут моя позиция кажется уязвимой. Любой интеллектуал вцепится в правительницу мира и начнет меня топтать на том основании, что любовь, конечно, состоит из трех влечений, и два из них все же духовные, — поэтому грош цена моему реализму, раз я признаю иррациональное начало.
Что ж, если так, я готов раньше ответить интеллектуалу, а уж затем перейти к тому, что я назвал — „Над обрывом".
Итак, мой ответ. Да, я признаю иррациональное начало в человеке, ибо оно так же реально, как голод, жизнь и смерть. Просто не следует путать „иррациональное" с „мнимым", поскольку первое означает — „труднопредставимый, но существующий", а второе — „воображаемый".
Переходя теперь собственно к рассказу, хочу все же особо отметить, что любовь, при всей ее „труднопредставимости", настолько реальна, насколько и необъяснима, невыразима в словесных понятиях, непредсказуема, необорима и даже, как ни странно, как ни дико это прозвучит из уст реалиста, — чудодейственна. Об этом последнем ее свойстве я и намерен кратко рассказать, хоть и с оговорками, но в надежде, что у кого-либо из вас может возникнуть непосильная для меня идея реалистического истолкования чудес.
Итак, „Над обрывом".
Это был вполне реальный обрыв, которым заканчивался довольно крутой подъем. Две тропы с разных сторон вели к обнаженной вершине, которая издали напоминала девичью грудь. Однако с противоположной стороны гора так круто обрывалась к морю, будто была срезана щербатым лезвием, и тому, кто пожелал бы броситься с нее в воду, пришлось бы терпеть ужас падения (или наслаждаться восторгом полета?) не менее двенадцати секунд.
Поселок у подножия горы назывался Пятибратск и был связан с причалом двухкилометровой дорогой, проложенной в объезд горы. Но это уже несущественно, как несущественно и то, что гора названа Пятибраткой, и тайна этого названия никому не известна.
Я жил в Пятибратске только два лета и больше не намерен там бывать. Нижеследующая история началась в мой первый приезд и оборвалась во второй, так ничем и не завершенная. Что знаю, то и расскажу.
С первых же дней полукилометровая сопка стала меня притягивать. Я ждал вечера, чтобы по одной из тропинок совершить крутое восхождение почти до самой вершины. Признаюсь, у камня, венчающего гору, я в то лето не побывал ни разу. Скажу больше: привлекал меня на Пятибратку не захватывающий вид с обрыва, не вечный ветер на вершине и тем более не процесс восхождения, после которого сердце невозможно было удержать двумя руками. Предметом моего тайного внимания была женская фигурка. Она появлялась у камня ежедневно после рабочего дня и неподвижно маячила до темноты, затем исчезала. Вместе с нею, по моим наблюдениям, приходила на гору только ее тень, поэтому я, будучи тогда молод, любознателен и не женат, навоображал всякой романтической бреди и — устремился.
На полпути к вершине, там, где кончались заросли боярышника и начиналась девственная обнаженность, тропинки сходились в одну и легко продолжали путь, а я, тяжело дыша, сворачивал кустами влево, потом поднимался, сколько позволял рельеф, поближе к верхней площадке и, скрываясь за последним бугорком, предавался наблюдениям и воображал бог знает что. Я и знакомился с ней самым непринужденным образом, и спасал ее от кого-то, и успевал остановить, когда она порывалась броситься в пропасть. После каждого подвига я нес ее, бесчувственную, вниз, она приходила в. себя и рассказывала мне каждый раз новую историю своего одиночества, а я, уже тогда начинавший проникаться реализмом, прикидывал, мягко ступая, до какого поворота тропинки хватит сил ее донести.
Разумеется, ничего подобного в первое лето не произошло. Никто не напал на мою красавицу, она не попыталась броситься с обрыва, а если бы попыталась, я, разумеется, не успел бы к ней из моего укрытия. Подойти же и просто познакомиться у меня не хватило духу. С расстояния в двадцать метров не составляло труда определить, что она не старше меня. Заводить знакомства с ровесницами я уже умел, однако что-то исходило от нее... Сказать „отталкивающее" в применении к действительно красивой девушке — значит напроситься на непонимание. Я скажу — „отстраняющее", „оберегающее", „останавливающее" — и буду надеяться, что из этих понятий вы сами составите представление о силе, которой она удерживала меня на расстоянии, ничего, впрочем, не зная о моей засаде. В последнем было легко убедиться по некоторым жестам, какие человек позволяет себе лишь в полной уверенности, что за ним не следят. Или уж в полном безразличии к зрителям.
Чаще всего она стояла на одном месте, но бывало, что прохаживалась перед камнем или присаживалась у его подножья на разноцветную вязаную сумку. Во всех случаях внимание свое она уделяла исключительно морскому горизонту. Это позволяло мне не только легко оставаться незамеченным, но и представлять ее то Ассолью, ожидающей алых парусов, то пособницей контрабандистов, предпочитающих просмоленые снасти, а то и живым маяком шпионской подводной лодки, предупреждающим, что бдительность пограничников сегодня высока и высадка агента невозможна. Главным же образом, поддаваясь обаянию романтической внешности, я видел ее художницей, которая творит ночами, потому что ей не хочется каждый день затаскивать на гору тяжелый ящик с красками.
Едва линия горизонта переставала разделять две потемневшие стихии, незнакомка подхватывала свою пустую сумку и усталым шагом спускалась в поселок, ни разу не проявив тех чувств, которые должна вызывать у человека ежедневно подтверждаемая бесплодность ожиданий, из чего я и делал вывод, что ее визиты на Пятибратку носят всего лишь созерцательный характер.
Как я уже говорил, подойти к незнакомке на ее наблюдательном пункте мне каждый раз мешала некая отстраненность ее от всего бренного. Чем ближе я представлял себя и ее наедине среди стихий, тем острее чувствовал собственную бренность, и не было силы, которая выгнала бы меня из укрытия.
Несколько случайных встреч на улицах поселка усилили мое желание познакомиться с таинственной красавицей, однако и укрепили ее и без того неприступные позиции. В спокойных ее глазах угадывались пропасти, куда более глубокие, чем за вершиной Пятибратки, точеные черты лица казались изваянными где-то за пределами обозримого Космоса, линии фигуры вызывали мысль о тетиве и струнах, а все движения, грациозные и легкие, напоминали только об одном: протягивать руки к пантере — опасно.
Такими я помню сегодня свои тогдашние впечатления и говорю о них затем, чтобы объяснить, почему первое лето в Пятибратске ушло у меня на привыкание к собственному страху перед неотразимой незнакомкой. Закончив дела, я уехал из поселка в странной уверенности, что за предстоящий год ничего в жизни красавицы не изменится.
В начале следующего лета я приехал, чтобы завершить свои дела и больше никогда не возвращаться в этот приморский городок, который к тому времени уже стали именовать городом. Как я и ожидал, ничего там не переменилось, и в первый же вечер на вершине горы, которую я для себя переименовал в Грудь Красавицы, замаячила знакомая фигурка.
Мои прошлогодние подсматривания возобновились с удручающим однообразием и к концу лета я стал чувствовать себя объектом какого-то недоброго розыгрыша, заговора со стороны местного населения, мне стало казаться, что на мою позицию за бугорком каждый вечер направлены сотни биноклей из городка, с морского причала и даже с короткой пустой дороги между ними. Я уже вглядывался не столько в точеные черты моей жертвы, сколько в дома и деревья под горой, и, хотя ничего подозрительного не замечал, ощущение того, что жертва здесь — я, не проходило.
За неделю до отъезда, не выдержав придуманного мною зрительского интереса, я поднялся по тропинке до самого камня и поклонился в ответ на удивленный взгляд. Ужас моего состояния прекрасно дополняли быстрые серые тучи, которые почти задевали наши головы, обдавая сыростью так, что хотелось пригнуться.
— Простите, — сказал я, усмиряя руками сердце и вспоминая приготовленную для знакомства короткую речь. — Простите...
Она молча ждала и не проявляла ни малейшего желания мне помочь. Со мной же случилось то, что и должно было случиться: я обнаружил, что все слова просыпались из головы во время подъема. Вместо мыслей там бился пульс, а в горле было горячо и сухо, несмотря на окружающую сырость. Но что-то говорить было нужно, и наконец я услышал, как между шершавыми губами со скрипом протискивается пошлейший и глупейший вопрос:
— Не скажете, который час?
— У меня нет часов, — она ответила быстро, голос ее был хрипловат, но не лишен мелодичности, в глазах не появилось ни насмешки, ни кокетства,... ничего, кроме еще большего спокойствия, которое мне тут же захотелось назвать потусторонним. Она метнула взгляд куда-то в сторону, резко повернулась ко мне спиной и отошла за камень, давая понять, что воспитанный человек должен убираться без объяснений.
Утешаясь тем, что мою воспитанность все же заметили, иначе обошлись бы покруче, я счел свою операцию бесславно законченной и побрел вниз, к развилке двух тропинок. Но едва я по одной из них углубился в заросли боярышника, сзади раздались быстрые шаги. В них была опасность. Это были не ее шаги. Быстро оборачиваясь, я успел вспомнить ее короткий взгляд в сторону. Значит, меня не обманула моя кожа: все эти дни за мной наблюдал по крайней мере один человек.
Этот человек на вид показался не столько опасным, как я было представил. Таинственная красавица заслуживала более крепкого, более красивого, а главное — гораздо более молодого телохранителя. Впрочем, если понимать это звание буквально, то годился и такой — худощавый, подвижный, среднего роста и совершенно седой, годный незнакомке скорее в дедушки, чем в отцы.
— Момент, — сказал он требовательно, не проявляя, впрочем, открытой агрессивности.
Я молча ждал в удобной для обороны, но непринужденной позе.
— Больше к ней не подходи, — велел старик, приблизившись.
— А то что? — Меня такой тон всегда побуждал к активному протесту.
— Исчезнешь, — был ответ. — Под обрывом найдут.
— Твое счастье, что старик... — я сделал движение, чтобы уйти, но он бросился на меня.
Его преимуществом было нападение несколько сверху, моим — молодость, некоторое знакомство с боксом и неплохая реакция. Я легко отбил первый удар и только тогда понял, что это просто отвлекающее движение, которое лишь показалось мне сильным. Настоящим ударом он согнул меня пополам, от следующего я лишился чувств.
Очнувшись, я обнаружил себя оттащенным в кусты, уложенным на спину и сжатым его древесно-твердыми коленями. Каменный его зад больно опирался на мою диафрагму. Одна ладонь покоилась на моем сердце, другая была занесена для удара, глаза из-под седых кустистых бровей смотрели, как два прицела.
— Слушай меня,— сказал он тихо. — Сейчас ты уйдешь, а завтра уедешь. Твои дела здесь уже закончены, да это и неважно. И забудь ее, так лучше.
— Дочь твоя, что ли? — просипел я. Он не ответил и поднялся на ноги. Я тоже встал и снова спросил: — Внучка?
— Дурак, — был ответ. — За два лета ничего не узнал.
— Не хотел спрашивать, — я обиделся. — Что я, на базаре?
— Тогда молодец. — Он помолчал, ожидая, пока я отдышусь и отряхнусь. — Ее все знают.
— Тогда скажи. Все равно завтра уеду.
— А говорить нечего. Он уплыл пятьдесят дет назад, она обещала дождаться.
— Сколько? — Я, конечно, не поверил.
— Пятьдесят, — повторил он спокойно. — Теперь иди.
Обнял железной рукой за талию, вывел меня на тропинку и подтолкнул.
— А ты ей кто? — спросил я.
— Неважно, — был ответ. — Шагай, живи дальше...
Вот такая реальная история, проливающая свет на иррациональные свойства любви. До сих пор сомневаюсь, не был ли этот человек обманщиком и просто любящим дедушкой. Не была ли красавица тихой пациенткой врача-психиатра? Был ли я сам в те два лета психически нормальным: в позднем юношестве ведь бывают временные помрачения... На всякий случай можете не сомневаться, что городок Пятибратск называется совсем иначе, а может быть — существует только в моем иррациональном воображении. Важно в этой истории не место, не название и не время событий. Важно отыскать реалистическое объяснение чуду. Ведь это действительно важно?
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Кате повезло — она два летних месяца отдыхала и лечилась в Италии. Это та самая замечательная страна, которая на географической карте похожа на сапожок, там когда-то жил Микельанджело, а теперь поет Челентано. Катя и еще одиннадцать девочек из разных районов Западной России были бесплатно приглашены в Венецию, где и жили в маленьком пансионате под присмотром врачей, каждый день глотая по шестнадцать, а потом и по четыре разноцветных шарика — говорят, из моркови и чего-то морского. А так — полная свобода, ходи себе по городу у воды и смотри! Только чтобы утром в 9.30, к врачебному осмотру, была в палате, да на обед-ужин забегала. „Повезло!“ — говорили друг дружке девочки. „Повезло!“ — писали они домой на красочных открытках. „Повезло!." — вздыхали они, когда ехали домой и разглядывали сквозь пыльные окна отечественного поезда убогие избы и мостки родины. „Ой, сколько же мне нужно рассказать!..“ — размышляла Катя, как бы собирая в душе горы света и радости, готовая поделиться ими с матерью и отцом, и младшим братом Витей. И про посещение Флоренции с ее выставочными залами и огромным Давидом на улице, и про Верону, и про Падую, и про саму Венецию с ее гондолами и дворцами, про широкие и гладкие дороги Италии. И про манеры итальянцев, про то, какой у них красивый язык. И про долгую поездку в автобусе в оперный театр... надо же, как ласково прозвали: „Ля Скала"... и вообще, у них много этого „ля“... Народ ласковый, все время смеются, поют, а у нас угрюмый, все злобятся друг на друга. Матери и отцу будет приятно послушать. И еще не забыть бы, как она заблудилась однажды в Венеции, в самом еще начале лечения, и ее бесплатно привел к пансионату бородатый человек, голубоглазый, весь как бы в голубых волосах... подтолкнул к колонне с крохотным лицом Матери Христа на белом лепном кружочке и заплакал, и пошел прочь. Кате показалось, что это никакой не итальянец... А какие там яркие, жаркие площади, когда каменная ажурная вязь на храмах как бы сплетается с вязью серебристых облаков в небе и оттуда щекочет тебе в груди... Много, много светлого, звенящего везла домой Катя, всю дорогу задыхаясь от счастья, но не участвуя в разговорах, только иногда открыв рот и кивая, приберегая все слова до той поры, когда она доберется к своим... „Один" по-итальянски „уно“, „все" — „тутто“... А еще они любят объясняться без слов — Катя сразу, как увидит брата, приставит к щеке пальчик — это означает „сладко", „радость". Скорей бы домой!
Но дом у Кати был уже не тот и не там, откуда она выехала. Жила она прежде с родителями в селе Чудово, возле речки Чудной и озера Чудного, которое весной соединялось с речкой. По берегам плясали белые березники, на горячих откосах вызревала земляника (сейчас, наверно, уж от солнца сгорела!). В озерной воде белые и желтые кувшинки стоят, как салюты. Захочешь сорвать — стебли тянутся, как резиновые, и неожиданно рвутся: дн-дук! Будто говорят: дундук!., зачем рвешь? Но не сюда, не сюда возвращалась нынче Катя. Весной в село приехали на машинах с красным крестом и на зеленом вертолете прилетели люди в белых халатах и напомнили всем на сходке и по радио, что в этих местах восемь лет назад выпали нехорошие дожди. Так вот, на кого упало пять-шесть капель, так ничего, а на кого пятьдесят-шестьдесят, то уже человек мог заболеть. Но разве вспомнишь через столько лет, на кого сколько капель упало? Катя и вовсе не помнила тот апрель... Маленькой была. Говорили, где-то на Украине что-то взорвалось, а потом погасили. Катя только что второй класс закончила, радовалась — каникулы начинаются. Кажется, тоже кто-то приезжал, говорили — уполномоченный... еще шутка ходила: упал намоченный. С чем-то вроде будильника ходил по селу. После его отъезда председатель колхоза Шастин приказал нынешние яблоки и прочие фрукты-овощи не есть, и даже скоту не давать! Но, конечно, и сами ели, и скоту давали. Яблоки уродились огромные, алые. Брат Витя бил по рукам сестренку: нельзя! Почему? — удивлялась
Катя, разглядывая тяжелый плод как бы с нарисованными лучами. — Я только посмотрю. Кожица, что ли, толще? Может кишки порезать? Или яд в мякоти? Витька трус, как девчонка. И постепенно забылась вся эта история со взрывом. И в последующие годы в деревне яблоки ели. И коров гоняли к пойме, в сочные травы. И за ягодой в лес ходили... Но вот нынче весной всех так напугали. С железными шестами обошли все окрестности, в землю их совали, в старое сено, и эти шесты все попискивали и попискивали. На вертолете прилетел толстый с погонами и постановил: село Чудово немедленно переедет. Для особого лечения отобрали двух девочек, Катю Жилину и Нину Бабушкину, только эта Нина попала в Германию. Увидеться бы, да где теперь? Нина со своими тоже, небось, куда-то переехала. Чудовлянам были на выбор предложены полупустые села в Поволжье и даже в Сибири. Катя-то как раз и ехала на новую родину — в Сибирь. Долго ехать — от границы пять суток. Родители с братиком ждут ее под Красноярском, в селе Желтый Лог. Интересно, что за Желтый Лог, — думала Катя. — Наверно, все истлело от зноя и воды нет. Желтый Лог, улица имени Ленина, дом 31-а. Вот уж она им расскажет про старинную речку Тибр. Говорят, русское слово „стибрить" от названия этой речки. Русские матросы были некогда в Италии и стибрили какую-нибудь черноглазую красавицу. Вот и пошло слово „стибрить". А слово „слямзить"? В какой стране река Лямза?..
В Москве, перед тем как „итальянок" рассадить в разные поезда, их целый день водили по огромной больнице, из кабинета в кабинет. И слушали, и просвечивали. И анализы брали. И ничего не сказав, только погладив по русым головам, отвезли на вокзал и усадили в поезда. Дали десять тысяч рублей на дорогу, и Катя успела их все уже истратить. Что делать, если буханка хлеба стоит... Но разве эти горести могут заслонить в Кате радость, которую она везет домой? И даже то, что тетенька-проводница сказала, что титан сгорел, кипяченой воды нет и не будет, и Катя пила сырую, и у нее разболелся живот... И даже неприятные взгляды какого-то небритого дядьки в тельняге и пятнистой куртке, пятнистых штанах и разодранных кедах. Он ей сиплым шепотом то стишки собственного сочинения читал, то матерился, ощерив гнилые зубы, залезая на третью почему-то полку, под самый потолок плацкартного вагона, как раз над Катей. Катя лежала, зажмурив глаза, и мысленно успокаивала страшного дядьку, как успокаивают незнакомую злую собаку: „Ты хорошая, хорошая, не трогай меня, я невкусная, одни кости и жилы..." Конечно, последнюю перед Красноярском ночь Катя не спала. Кто-то оставил на столике мятую газету „Российские вести" с портретом президента, вот Катя и делала вид, что читает ее при тусклом ночном освещении, искренне надеясь, что угрюмого соседа с третьей полки портрет руководителя государства отпугнет, тем более что ниже грозно чернел заголовок: „Пора решительно взяться за борьбу-с преступностью!" А когда проводница объявила, что поезд подходит к Красноярску, Катя обнаружила, что у нее пропала из сумки шерстяная кофта, подарок для матери — лежала на самом верху, а Катя всего лишь отлучалась в туалет, лицо и руки помыть. Катя заплакала и исподлобья оглядела соседей — и смуглую бабушку с двумя курчавыми внуками, узбеки едут, и отвернувшегося к окну, проспавшегося наконец дядьку в пятнистой робе, и носатого, суетливого типа с золотыми зубами. И все, решительно все показались Кате подозрительными, все могли украсть. И добрая Катя второй раз всплакнула, теперь уже от стыда — как она может подозревать людей на своей Родине? Этак и жить нельзя... На перроне стоял братик Витя, держал в руке телеграмму, которую из Москвы послала домой Катя. Он подрос за это лето, лицо у него стало суровым, рыжие вихры были смешно обкорнаны, как у петуха. Ах, ведь это у нынешних пацанов во всем мире такая мода. Катя стояла перед ним вся в заграничной одежде, в нелепой панамке, с кожаным дорогим чемоданом — подарок итальянской больницы — и сумкой, в. которой лежал для Вити очень похожий на настоящий пистолет с патронами. Витя же был, как тот,сосед по купе, в афганке, в кроссовках. Он, конечно, сразу узнал сестру, но почему-то оглядывался и сопел. — Витя, — тихо сказала Катя и снова захныкала. Что-то она часто стала плакать. — А мама, папа здоровы? — На работе, — буркнул брат и забрал у сестры чемодан. — Нам на автобус. — И как бы нехотя сказал: — Ты здорово изменилась. Как они там, буржуи? Хотя и тут!.. — и махнул рукой.
Автобус был набит битком и кренился, как кораблик в море. Катя через желтые немытые окна толком не видела города, но город, кажется, был большой. По ту сторону реки дымили трубы заводов. Но вот выехали в чистое поле, Катя увидела бульдозеры, асфальтоукладчик. А вот и картошку окучивают... А вот пошел лес, замелькали холмы... Где же село Желтый Лог? В автобусе поначалу громко говорившие люди замолкли. Шофер включил радио, визгливо пела какая-то певица. Потом водитель выключил радио и объявил: — Приехали. — Но никто и не вздумал подниматься. По голосу пассажиры поняли, что автобус сломался, вернее — прокололась шина. Пока шофер в очках менял колесо, часть мужчин вылезла покурить, и вместе с ними — Витя. — Ты куришь? — только и успела ахнуть ему вослед сестра. Она смотрела в окно, как он солидно затягивается, стоя возле водителя, как он помогает тому — вот старое колесо понес подвешивать на задке автобуса, вот вернулся, закурил вторую сигарету. Катя понимала, что он курит как бы для нее, устанавливая некую дистанцию: ты там по заграницам отдыхаешь, а мы тут работаем, и еще неизвестно, будет ли от тебя прок в новой тяжелой российской жизни.
Наконец, автобус покатил дальше, и холмы раздвинулись, и перед Катей возникло небольшое село как бы в чаше, раскинувшейся до горизонта, с рыжезеленым лесом по краям. Катя поняла, что это и есть ее новая родина. Она суетливо, несколько стыдясь своей праздничной одежды, вышла за братом из жаркого, вонючего автобуса, и Витя, не оглядываясь, повел сестру по пустынной улице. Дома здесь были разные — и дорогие коттеджи из красного кирпича, и сиротские избы, полубараки. Дом 31-а оказался именно таким, серым, под латаной. шиферной крышей, но зато со своим двором и сараем. Ворота покосились, крыльцо было новое, из свежей доски, и эта малость уже как бы давала надежду: мол, ничего, было бы откуда стартовать. .. На дверях висел амбарный замок, и Катя поняла, что родителей дома нет. Витя достал из глубокого кармана штанов длинный ключ, отпер дверь, и брат с сестрой вошли в темный дом. Каждый дом имеет свои запахи. Дом, в котором жили Катя, Витя и родители до переезда, пах деревом, табаком, кипяченым молоком. Здесь же воздух был сырой, какой-то каменный, наверное, потому, что строили эту хибару из шлака, штукатурка кое-где отлипла и из щели сыпался песок. Но предметы сюда почти все были перенесены из катиного детства: зеркало на стене, швейная машина мамы, сундук бабушки, обитый лентой из железа, и конечно же, все одеяла, одно — бывшее бабкино, а потом ставшее катиным — ватное одеяло с пришитыми разноцветными клочками ситца... Но, несмотря на родные вещи, воздух здесь был казенный. — Чаю с дороги? — баском спросил Витя и поставил на новую электроплитку новый зеленый чайник. Заглянул в зеркало, пригладил... нет, наоборот, как-то еще более нелепо взъерошил волосы на голове и наконец улыбнулся: Чинзано не привезла?
— Чего? — изумилась Катя и вдруг поняла, вспомнила — ведь он же дитя, об Италии знает по фильмам, а там все чинзано пьют.
— Брала, но на таможне отобрали, — соврала Катя. — Зато я тебе... вот... что... — Она вытащила из-под одежды в сумке тяжеленный револьвер и коробочку с патронами. — Все говорят, как настоящий...
В первую секунду вздрогнувший от радости Витя с надеждой спросил: — Газовый?
— Н-нет... Но грохает — испугаться можно. — Катя поняла, что ее подарок для брата смешон, и с виноватой улыбкой сказала: — Не дали бы пропустить, я узнавала. — Она снова поймала себя на мысли, что совсем упустила из виду: брат вырос. И добавила: — Я слышала, там что-то сверлят... и он становится, как настоящий. — А! — это уже меняло дело. Витя сопя принялся более внимательно оглядывать оружие. И буркнул: — Спасибо. — Вставил патроны, открыл запертую форточку и, высунув руку во двор, нажал на спусковой крючок.
— Ты что?! — только и ахнула Катя.
Раздался оглушительный выстрел. Удовлетворенно улыбнувшись, Витя сунул револьвер в карман пятнистой куртки и принялся заваривать чай. „Сейчас я ему что-нибудь про итальянских карабинеров расскажу" — приготовилась Катя, но Витя сказал, глянув на часы, что ему надо идти узнавать насчет угля. — А ты пока сиди... отдыхай с дороги... — И брат, которого она не видела столь долгое время, убежал. „Ну, что ж... вечером..." — вздохнула Катя и принялась доставать из чемодана обновы. Слава богу, и кроме кофты она кое-что купила матери: блузку, платок с видом Венеции, легкие тапочки для дома. А отцу привезла толстый свитер и часы на ремешке. Сэкономила из лир, выдаваемых на карманные расходы. Ах, надо было и для Вити что-то еще купить! Может, часики отдать? Хотя часы у него есть. А свитер явно будет велик. „Интересно, ванная у них есть?" — подумала Катя и тут же смутилась. Какая ванная? Дай бог, если есть баня. Катя переоделась в трико и простенькую кофту и вышла во двор. А вот в Италии есть дворы — деревья и цветы растут вокруг фонтана... надо будет рассказать... В сарае валялся всякий хлам, видимо, принадлежавший прежним хозяевам: колеса от телеги, грязная рогожа, смятые бидоны, разбитые аккумуляторы... А вот в Италии Катя видела — на площади перед дворцом чернолицые, как черти, мальчишки выдували изо рта пламя. Говорят, они берут в рот керосин и поджигают возле лица, когда выдувают... И сидит в стороне угрюмый такой дядька, возле ног прикрытые тряпкой предметы, и человек протягивает тебе руку, и если ты пожмешь, то тебя бьет током! У него под тряпкой аккумуляторы! И ему платят за такое развлечение. Надо будет Вите рассказать... Бани у Жилиных еще не было — за сараем стоял белый сруб без крыши, рядом громоздилась гора черного битого кирпича. Наверное, отец собрался печь с каменкой выкладывать. И речки рядом никакой. Но зато на углу между сараем и домом — железный бак с водой. А поодаль картошка растет, налились тускложелтые помидорки размером с морскую гальку. Видно, поливали, когда рассаду садили. А сейчас вода уже ни к чему. Катя заглянула в бак — темнозеленая вода, поверху сор плавает. Катя сходила в сени, взяла одно из чистых, кажется, ведер и, раздевшись за сараем, облилась теплой водой. И услышала голоса приближающихся людей, и сдавленный смех, и кто-то воскликнул: — Ой, бабы, голая! Совсем стыд потеряли... — Это чья же это?.. Катя метнулась к баку, пригнулась — в стороне заржали. Где же эти люди, откуда они ее увидели? Торопливо, трясясь, оделась... потеряв равновесие на одной ноге, чуть не упала — ободрала локоть о ржавую жесть бака... Медленно, пунцовая от неловкости, выпрямилась — из переулка, незамеченного ею, на улицу выходили несколько мужчин и женщин с мешками на плечах, уже не гладя на девушку. Катя прошмыгнула домой...
Она попила чаю и села у окна, как когда-то в детстве сидела. Больше никто на улице мимо не проходил. Унылая рыжая местность, какие-то тусклые дома, отсутствие деревьев, сломанный трактор посреди улицы, без гусениц, три грязные свиньи в сухой яме — все это вызвало в душе такую острую, страшную тоску, что она в третий раз за этот день зарыдала. И сама не зная почему, Катя бормотала сквозь слезы: — Бедные мои! Куда вас занесло... за что?.. Разве тут можно жить? Бедные мои... — Перед ее глазами вставали тополя в деревне Чудово, чистая речка с золотым песком на дне, кувшинки в Чудном озере, гуси и утки, церковь на холме с золотым куполом... И тут же, близко, за спиной деревни Чудово — суровый мраморный Давид Микельанджело, виллы с белыми колоннами, увитыми плющом и виноградом... и высоко, до облаков бьющие фонтаны, а над ними, как папаха, алозеленые радуги... Катя сама не заметила, как перебралась на топчан, принадлежавший, видимо, брату и. подтянув по привычке коленки к животу, уснула. Ее разбудили шаги по дому, чайник, запевший, как оса, запах бензина и кашель матери. Катя поднялась — горел свет, на дворе уже стояли сумерки, родители накрывали стол. — Мама! Мамочка! Папа!.. — Катя обняла мать и закивала отцу. — Извините... не знаю, где что... надо было яичницу поджарить?.. — Она помнила, что отец любил яичницу. — Ой, такая была поездка! Как я вам благодарна! — Нам-то за что? — отец как-то странно смотрел на нее. — Это уж партии-правительству... или как теперь? И Катю удивило, что и мать смотрела на нее непривычно-пристально. — Как себя чувствуешь, дочка? — Нормально. — Говорят, ты купалась... Катя покраснела: — A-а... Да с дороги хотела окатиться... Я не знала, что тут подглядывают. А что? — Ничего. Осенью как, учиться пойдем? Или работать? Тебе врачи что сказали? — Врачи? Ничего. — Совсем ничего? — накаляющимся голосом переспросил отец и, стукнув кулаком по столу, смирив себя, прошептал: — С-суки! — Коля! — умоляюще прервала мать этот малопонятный разговор. — Давайте есть. И позвала. — Витя-я? Ты скоро? Вошел брат, обтирая ладони о штаны в опилках. От него пахло струганым деревом. — Готово, — сказал он. — Сверху поролон ей кину — будет, как царевна, спать... — Катя поняла, что Витя мастерил ей лежанку. — Ой, мам... а в Венеции у нас были койки! — Потом расскажешь. Небось, от картошки отвыкла? Папа, ты что же все в окно глядишь? — Налей. — Коля, тебе сегодня не надо. — Как это не надо? Дочь приехала. Мать ушла в сени, а Катя быстро проговорила: — Пап, а у них там вина... красное называется кьянти... — Потом! — чуть не зарычал отец. Видимо, его глодала какая-то обидная мысль, он пробормотал: — Все на свете знают, что нам, русским, надо... когда пить... где нам жить... когда помирать... А вот хрен им! Скоро ты?! — Мать уже наливала ему в стакан водки: — А я не буду... Отец угрюмо выпил и начал жевать хлеб.
Катя еще раз хотела было как-то скрасить стол рассказом об Италии: — А еще они перед едой молются... — Потом как-нибудь! — отец повернулся к Вите: — Уголь дадут, нет? — Обещали. — Витя, подражая отцу, ел с суровым видом картошку с хлебом. — Нам всю жизнь обещают... сначала коммунизм обещали, потом капитализм... А в итоге — люди все хуже живут, да еще их травят, как тараканов... — Отец вынул из кармана что-то вроде карманного фонарика с плоской батарейкой и прислонил к стене дома. — Так. Даже здесь... около тридцати... Ну-ка, твои волосы? — И он больно ткнул железкой в голову Кате. — Тэк-с. Тридцать. — Он, наверно, у тебя неправильно показывает, — заметила мать, кашляя в платок и старательно улыбаясь. — И здесь тридцать, и на улице тридцать... — А потому что везде заражено! — закричал отец, наливая себе водки. — Где-то в тайге атомный завод. Нету чистой России! Бедная моя дочка! Что они с тобой сделали?! — А что? — не понимала Катя. — Зато как нам повезло. Мне и Нинке... Отец выпил водки и ушел на крыльцо курить. На ходу доставая сигареты, за ним пошел и Витя. — А Нина... где теперь, не знаешь, мама? Мать молчала. — А вот у них, мама, везде... на улицах... на стенах... портреты не Ельцина или еще кого, а Мадонны... матери Христа... — У тебя нигде ничего не болит? — спросила мать. — Не-ет, — протянула Катя. — Вы хотите, чтобы я физически вам помогала, а не училась? Я буду помогать. А учиться я могу и вечерами... я уже немного итальянский знаю... У них, между прочим, легкий язык... и много похожего... например, „мамма“... — Потом, — поморщилась мать и обняла дочь. — Я очень устала. Как-нибудь специально сядем и обо всем расскажешь... А сейчас ешь, ешь... ты такая худенькая... — А у них считается, что девушка должна быть именно худенькой... — Да, да, — рассеянно закивала мать и снова обняла дочь: — Давай спать. — И размашистыми шагами пошла в сени, вернулась с тулупом, закричала, оборачиваясь: — А ты вместо того, чтобы дым глотать, занес бы свое творение! В дверях показались на манер саней сколоченные доски и затем сам Витя, от него разило табаком. Он с грохотом установил лежанку с короткими ножками вдоль стены справа от дверей, удвинув вперед к окну стол, и указал, как Ленин или Горбачев, прямой, даже чуть выгнутой ладошкой: — Пожалте, плис!.. Поролон принесу завтра. — И ловко сняв двумя скрюченными пальцами, как фокусник или коршун, недопитую бутылку водки со стола, он выплыл из избы в сумерки двора к отцу. Мать было метнулась за ним, но, махнув рукой, принялась стелить дочери постель. Постелила и на секунду задержалась. Кате страстно захотелось, чтобы мама, как в прежние годы, ее перед сном обняла и в лоб поцеловала, но мать со страдальческим лицом тоже заспешила на крыльцо, видимо, уговаривать старшего Жилина не пить эту горькую отраву.
Катя осталась одна.
Да что же они все, даже не хотят пообщаться? Катя накрылась с головой простыней и волосатым чужим одеялом и заплакала уже в четвертый или пятый раз за день. Ну и день приезда! Она рыдала и ее обступали в розовой вечерней дымке старинные дворцы Италии, где на улицах повсюду памятники — из бронзы и мрамора, и лошади и люди, и никто их не портит... А вот еще не забыть рассказать, какой угрюмый мост есть во Флоренции, какой-то грязный, коричневый, а наступит ночь — открываются жестяные витрины, распахиваются будто крышки сказочных сундуков и перед ошеломленными прохожими золотые, серебряные изделия местных мастеров, алмазы и сапфиры, кораллы и жемчуга на раскаленном алом или таинственном черном бархате. Этот мост называется: „Слезы мужей“ — намек на то, что здесь любящий муж или жених могут разориться... Катя ночью проснулась — отец храпел, мать с Витей негромко разговаривали возле печки, сидя спиной к Кате. — Она не сможет... она стала и вовсе как тростиночка... — говорила мать. — Пускай учится. — А где? — возражал Витя. — В город ездить на автобусе? Час туда, час обратно? Лучше уж в Михайловку пешком... — Пять километров?! — ужасалась мать. — И ограбят, и обидят. — А в городе не обидят? Прямо в сквере возле школы могут... это же город! — Господи-гос-поди!.. Права была докторша... маленькая и маленькая...
Катя не все поняла в их разговоре, поняла главное — ее любят, об ее будущем думают. И уснула почти счастливая... Утром за чаем с баранками мать спросила: — А чего ты, доченька, такие смешные чулки носишь? Катя удивленно глянула на свои ноги — она была в модных пестрых носочках, многие ее подружки носили в Италии такие носочки. — Только малые дети носят такие носочки, — пояснила мать. — А ты уже смотри, какая... — может быть, она хотела сказать „каланча", но сказала, — красавица. Катя, недоуменно моргая светлыми круглыми глазами, смотрела на мать. Отец еще в темноте ушел на работу, он ремонтировал технику, у него же золотые руки. Витя собирался в.поле, он работал помощником комбайнера. Мать, подоив совхозных коров, прибежала покормить детей. — Пейте же! — протягивала она то Вите, то Кате кружку с теплым парным молоком. — Свежее! Тебе особенно надо, доченька! — Но Катю мутило от пахнущего то ли шерстью, то ли телом коровьим молока. А Витя пил только чай, крепкий, как деготь, почему у него всегда желтые зубы. Когда Витя, услышав стрекот трактора, выскочил на улицу и укатил на работу и мать с дочерью, наконец, остались одни, Катя спросила: — Мам, я что, больна? — Почему ты так спрашиваешь? — Мать намазала кусок хлеба маслом и протянула дочери. — Просто беспокоимся, что худенькая. Это кто в городе, они все худеть стараются... а тут же силы нужны... — Но в глаза дочери мать не смотрела. — Тебе тут не шибко нравится? Другим еще хуже повезло. Калединых просто подпалили, они под Самарой хотели осесть... а Ивановым намекнули: жить хотите — бегите дальше. И они сейчас в Москве, в палатке живут. — В каком-нибудь скверике? — Каком скверике? — удивилась мать. — Перед зданием правительства, их даже по телевизору показывали. Господи-господи, бедность наша и срам! Ничего!, — вдруг, посуровев лицом, мать очень больно обняла Катю. — Как-нибудь проживем! Как-нибудь!
Договорились, что Катя пойдет доучиваться в Михайловскую школу. Но до занятий еще было две недели... и ни подруга у Кати, ни дома слушателя. Она сидела целыми днями в ожидании своих родных у окна и вспоминала Италию. И до сих пор не удавалось ей что-нибудь рассказать. То отец пьян, потрясая кулаком ругает президентов всех славянских государств, то мать в ознобе пьет горячее молоко с маслом, сидя возле печи, и снова-заново простужается на полуразрушенной ферме, а то Витя играет на гармошке и поет какие-то тягучие неинтересные песни под одобрительное кивание отца: „Люби меня, девка, пока я на во-оле... Покуда на воле, я тво-ой...“ Иногда на звук хромки заглядывал сосед, могучий молодой парень с черной бородой, в черной борцовской майке в любую погоду, с золотой печаткой на пальце. Он приходил со старинной русской гармошкой — у нее каждая кнопка играет на два тона — когда растягиваешь гармошку, один звук, а когда сдавливаешь — другой. Он был из местных, и отец дорожил дружбой с соседом, хотя сосед почти не пил, правда, любил небрежно занять тысчонку-другую до аванса и, кажется, ни разу еще не отдавал. Но отцу, щуплому, чужому здесь нужен был свой человек. У могучего Володи были выпуклые воловьи глаза, полные непонятной печали. И пел он, никогда не зная слов, тихим мычанием. — А вы знаете, что похожи на итальянца? — волнуясь, как-то сунулась в разговор старших Катя. — Ей-богу! У нас был доктор, такой добрый... бесплатно раза три на гондоле катал... — И вдруг Кате стало неловко — на нее как-то странно смотрели взрослые. Опять она не вовремя? — Извините... скюзи... Мам, я угля принесу?.. Не с кем поговорить... С девчонками бы познакомиться, но в поселке все девчонки какие-то злые.
Однажды мать послала Катю в магазин — купить хлеба, если привезли. Долго объясняла дочери, что хлеб не пропекают, что надо брать румяный. Катя шла по улочке и вдруг услышала, как совсем малые дети, показывая на нее пальцем, смеются. „Господи, я что, не так одета?“ — Катя быстро оглядела свои ноги, юбку. Юбка коротковата? Белые носочки смешны? — Тетенька, разденься!.. — визжали девчонки в грязных телогреечках. — Тетенька, разденься! Догонявший Катю круглолицый мужчина в свитере и джинсах, в кедах без завязок на босу ногу ласково сказал детям: — Ну чего вы, миленькие, хорошую девушку обижаете? Она в Италии была... там люди гордятся красивым телом, на полотнах рисуют... Вот пройдет сто лет — а смотрите, люди, какая красавица была! И ты, синеглазая, и ты, рыженькая, может, еще затмишь красотой всех артисток мира! — Визжавшие девчонки, смущенно переглядываясь, замолчали, зато начали ржать мальчишки. — А вы, рыцари, — продолжал незнакомец, — вы должны обожать ваших подруг... потому что без них нет жизни на земле! Вот озимые сеют... а если нет земли, куда сеять? Себе на головы, вместо пепла?.. — И еще и еще говорил дядька в кедах на босу ногу малопонятные слова, дети молчали, а потом незнакомец кивнул Кате: — Вы, наверно, в магазин за хлебом? Я провожу вас, если не возражаете.
Хлеба еще не привезли, возле пустого магазинчика стояла толпа женщин и старух с рюкзаками. Катя обратила внимание, с какими усмешками люди смотрели на человека, защитившего ее. Незнакомец насупился, опустил голову, буркнул Кате: — Может, походим пока по холмам? — И Катя, сама не зная почему, доверчиво пошла с этим взрослым человеком. Они через переулок взошли на бугор, заросший татарником и полынью. Дул зябкий, уже осенний ветер, но он был сладок, словно знал о многом — и о спелых ягодах на таежных полянах, и о сыплющихся в бункера зернах ржи, и о далекой жаркой Италии, где люди любят друг друга. — Меня зовут Павел Иванович, — сказал незнакомец. — А вы та самая девочка Катя? Смешно, а вот я, учитель географии и истории, до сих пор нигде не был! — Почему? — удивилась Катя. — Раньше не пускали... — он щурясь, как китаец, смотрел вдаль. — А нынче... где денег взять? Это все для простого человека невозможно... Может, расскажете? О, диабболо, это не за вами? Катя обернулась — к ним ехал прямо по целине трактор, на нем сидел Витя и сосед в черной майке. „Что-нибудь случилось?!" — испугалась Катя. Павел Иванович почему-то отошел от Кати. Трактор, оглушительно тарахтя и бренча траками, в желтом облаке пыли дернулся и остановился перед Катей, и с него спрыгнули на землю оба мужчины: — Он ничего не успел?! Что он тебе говорил?.. — Кто? Чего?.. — Катя ничего не понимала. — Павел Иванович? Это учитель географии... — Учитель географии?! — скривился и выругался каким-то страшным, зэковским матом Витя. А сосед в черной майке схватил Павла Ивановича за грудки и швырнул, как слабого мальчонку, на землю, прямо в колючий репейник. Катя завизжала: — Что вы делаете?! Витя и Володя били ногами покорно лежащего Павла Ивановича. Затем Витя схватил онемевшую от страха сестру за локоть, толкнул ее вверх, можно сказать забросил на трактор, Володя уже сидел за рычагами, — трактор загрохотал, развернулся и покатил обратно к селу. Катя сидела рядом с братом на продавленном сиденьи, икая от слез и сжав в кулаке полиэтиленовый пакет с деньгами для хлеба. — За что? За что? — повторяла она, но ее никто не слушал. Возле магазина все так же стояла толпа и сумрачно смотрела на трактор, и многие одобрительно кивали.
Дома уже была мать, а вскоре на комбайне подъехал и отец. — Что? Что он тебе говорил? — набросились родители на дочь. — Предлагал пойти за холмы... обнажиться... полюбоваться красотой голого тела? Так? Так? Говори! — Он... он хороший... добрый... — пыталась защитить Павла Ивановича Катя. — А откуда ты знаешь? — ярился отец, сжав в кулаке смятый окурок. — Ласковые слова говорил? Ты что же, вот так и можешь пойти с любым, незнакомым человеком в степь? Дурочка ты наша... выросла выше оглобли, а умишко какой был во втором классе... правду врачиха говорила... — Иван!.. — простонала мать Кати. — Как ты можешь? — А че?! — уже не мог уняться отец. — На всю деревню посмешище! Значит, кто бы что ни говорил, любому верит? А ты хоть спросила, кто он таков? „Учитель"! Шут гороховый! Когда-то погнали его из школы... еще надо бы выяснить — не за совращение ли малолетних... — Доченька, — вступила в разговор мать, беря холодные руки дочери в свои, горячие и шершавые, как терка. — Доченька. К нему тут относятся, как к сумасшедшему. Он живет один. Окон-дверей не запирает. Одевается — сама видишь, как... — Но так вся Европа... — хотела было сказать Катя, но отец зарычал: — Что нам Европа с нашей черной ж...? Жизнь бы наладить! Хоть на хлеб заработать! Вот такие ученые и сожгли полстраны... интеллигенты сраные! Ты хоть знаешь, что... может быть... мы все обречены? И Витя, и я, и мамочка твоя... Что за здорово живешь правительство не стало бы прогонные давать да всякие добавки на лекарства! А-а!.. — он ощерился и стукнул кулаком по столу. И долго сидел молча. — Мать, я поехал на работу. — И покосился на дочь. — Одна на улицу не смей. — И кивнул Вите. — А ты поглядывай...
„Значит, я дурочка, — сидела, сжавшись, Катя. — Мы все больные. А я еще и дурочка. Взрыв-то на Украине был — когда я второй класс закончила... стало быть, они считают, я осталась неразвитой... кретинкой... Но ведь это не так? Если до нынешней весны никто ничего за мной не замечал? И только здесь, в чужой земле заметил? А может быть, не я, а они изменились? Ожесточились? „Воровское время", говорит отец. Но не все люди воруют. И потом... мама приносит с фермы молоко... стало быть, мы сами воруем? Сказать? Скажут, совсем спятила. Нас государство обидело — имеем право для сохранения и без того урезанной нашей жизни..."
Катя теперь с утра до вечера молчала. Уже шел сентябрь, хлеба убрали, но на обмолот были призваны все старшеклассники. Катю почему-то не приглашали на хозработы — видимо, в самом деле она считалась больной. — А в библиотеку я могу пойти? — спросила Катя у своего сторожа Вити. — Некогда мне тебя провожать. Если хочешь, напиши, чего тебе принести. Принесу. Шел лиловый ледяной дождь. Катя сидела, включив электричество, и читала „Сказки народов мира". Она сначала попросила брата принести ей книги, посвященные творчеству Микельанджело, чей Страшный Суд в Риме потряс ее бедное сердце. Она, помнится, рыдала после экскурсии не меньше часа, ее отпаивали джюсом, успокаивали... Витя сказал, что таких книг в сельской библиотеке наверняка нет, пусть сестренка попросит что-нибудь попроще, например, русские народные сказки. Подумав, Катя вдруг согласилась: „А почему нет?" Она давно не читала сказок. И когда Витя принес ей этот толстенный том с золотыми буквами (его, кажется, ни разу не брали читать), Катя как открыла книгу, так и сидела теперь с утра до вечера. И как-то позабыв, что сам Витя ей предложил взять сказки, родители с жалостью глядели на великовозрастную дочь, читавшую страстно эти глупые байки про царей, прекрасных царевен и смелых пастухов. И уже в соседях знали, что читает Катя Жилина. Мать черномаечного Володи, Анна Тимофеевна, принеся как-то собственной сметаны на дне баночки для соседки-дурочки, долго вздыхала, стоя возле Кати, которая даже не заметила сметаны — все бегала светлыми глазками по страницам. Конечно же, Катя краем глаза узрела толстую в рыжей вязаной кофте до колен старуху с красными жилистыми руками, но о чем с ней она могла говорить? Раз считают балдой, она так и будет вести себя — меньше приставать будут. Глаза ее застилали слезы обиды, но сказки, справедливые и волшебные, уводили ее прочь от этого дикого мира, где люди друг друга не любят. „Ах, как хорошо в сказках! Добрый молодец — сразу видно, что он добрый... ведьма — сразу видно, что ведьма... все понятны, и с первой строки знаешь, кому верить, кому нет... Но ведь в деревне Чудово так же почти было? И в окрестных селах? А может, в этом селе народ с самого начала собрался чужой, вот почему никто никому не верит? Может быть, в Михайловской школе мне повезет с друзьями..."
Увы, когда ее на первый раз Витя отвез на тракторе в Михайловку мимо березового криволапого леса, мимо пасеки, черневшей под дождем, взволнованная ожиданием чего-то нового, светлого, необыкновенного, Катя столкнулась с таким же, как в Желтом Логу, раздраженным народом. Катя по характеру своему вела себя тихо, но уже на третьем уроке ее пересадили на „Камчатку" по просьбе ее соседки по парте, румяной Риммы. — Она из „этих "... она радиоактивная... — услышала Катя. Домой она шла одна — три девочки и один мальчик из Желтого Лога демонстративно убежали вперед. Осенью рано темнеет, дорога глинистая, скользкая, Катя брела, обходя лужи и соскальзывая ботиночками в жижу. А если идти по стерне, то соломинки хлещут по ноге и рвут колготки. Катя тащилась к мерцающим вдали окнам неродного села и вспоминала печальное, невероятно прекрасное лицо Марии, матери Христа в каком-то соборе, она уже путалась... Мария склонила голову, и на руках ее мертвый юноша. Гид рассказывал, что нашелся какой-то безумец — швырнул в Марию железным предметом, кажется, отверточным ключом, и отшиб у скульптуры кончик носа. Нос потом приклеили, поправили, но вот нашли ли изверга? Наверняка это не итальянец, говорил гид в клетчатом пиджаке, с розочкой в кармане. Наверное, француз. Но Катя читала французские народные сказки, и у них тоже народ был умный и добрый. Или он испортился после того, как на них напали немцы и правили там несколько лет? Но ведь и у немцев какие чудесные люди в сказках? На флейтах играют, поют и пляшут, а если надо за работу взяться — засучат рукава и все берутся, даже их короли! В десятом классе Михайловской школы не нашлось ни одной девочки, ни одного мальчика, кто подошел бы к Кате Жилиной и сказал: „Давай дружить". Березовские держались отдельно, желтологовские — отдельно, „хозяева" — михайловские — само собой, вели себя нагло и неприятно. Ах, почему говорят „солнечное детство", „золотая юность"? Самая тяжелая в жизни пора... Хотя и потом... какие такие радости у мамы, у папы? Вообще, зачем люди родят друг друга? Если сами мучаются... Но ведь было же когда-то в нашей деревне нам хорошо? И в сказках не все же выдумка?.. Наконец, на перемене к одиноко стоявшей у батареи отопления Кате (какая горячая батарея, — хоть погреться перед дальней дорогой под мокрым снегом...) подошел, загребая, как клоун ногами, красногубый в очках Котя Пузиков. Он был тщедушный мальчик, но, кажется, сын начальника милиции, и никого не боялся. Подошел, протянул руку — Катя машинально протянула свою. А он хмыкнул и, схватив ее руку, приложил к ней левою рукой какую-то трубку с лампочкой — и лампочка загорелась красным светом. — Точно радиоактивная!.. — возопил паренек. — Тобой надо облучать помидоры в теплицах... хотя есть их потом — тоже станешь радиоактивным! Детей не будет никогда! — И заржал, как козел.
Кате стало страшно. Она поняла смысл слов Коти Пузикова. Но неужто у нее вправду никогда не будет детей? Лучше об этом сейчас не думать. Но как же Витя? Он же совсем молодой... Может, отец Кати по этой причине и пьет? Он же раньше только по праздникам, и то рюмочку, не больше... „Господи, вот в чем разгадка неприязни людской! Когда я нагишом купалась возле дома, может, уже тогда решили, что я мужиков зазываю? Слабоумная..." Катя сама зашла в библиотеку и взяла читать учебники по медицине, книгу „Мужчина и женщина", „Секс в жизни женщины"... Меланхоличная, с вечно заложенным носом библиотекарша Эльвира Ивановна осклабилась, глядя, как школьница Жилина складывает в свой старый портфель книги. — Задание на дом дали? — ехидным голосом осведомилась она. Катя всегда была честная и прямая девушка. Но и она уже заразилась ядом отчуждения и ненависти: — Да. — Не поднимая глаз, вышла вон. Хоть она и старалась не показывать книги дома, мать узрела их. А может, и библиотекарша сказала. Или через людей дошло. Мать выхватила из-под подушки дочери захватанную книгу „Судебная медицина": — Это еще что такое? — И вытащив дочь за руку в темные сени, пугающим шепотом спросила: — Что-нибудь с тобой сделали? Говори!.. Катя сказала: — Просто хочу знать... — Не рано ли? — Мама, — вздохнула дочь. Они стояли возле бочек с солеными огурцами и грибами, над головой свисали невидимые, но крепко пахнущие веники и связки табака. Здесь, в сенях, немножко пахло далекой, уничтоженной родиной, миром добрых сказок. — Мама. Мои подружки хвалятся, что они все уже давно женщины... а я не тороплюсь... хочу из книжек узнать, нормальная я или нет? Что я дурочка, вы меня убедили... но может мне и жить не нужно, хлеб переводить, если я пустая, как гитара? — Господи!.. — мать с изумлением и страхом смотрела на дочь. Таким языком Катя никогда еще с ней не разговаривала. Глаза уже привыкли к темноте, и мать видела в лиловых сумерках (дверь в избу была прикрыта неплотно) высокую, прямую, быстро повзрослевшую девушку с распущенными на ночь волосами. — Я так испугалась... — И дала ей пощечину: — И думать не смей! „Зря хлеб перевожу"... А о нас подумала? Станем мы старики... кто нам стакан воды поднесет?
Мать что-то еще шептала-кричала в сенях своей дочери, понимая, что не то говорит, не о том, но другими словами не получалось, а Катя думала: „Значит, вся наша жизнь — если не рождать новую, то хотя бы поддерживать старую... чтобы длилась цепь... через десятилетия, через столетия... И никакой над всем этим особой великой волшебной цели?" Она уже не плакала. Она лежала на своем топчане, на мягком поролоне, пахнущем мазутом и бензином, и смотрела в потолок. По улице иногда проносился мотоцикл, буксуя на повороте, на выпавшем недавно снегу... и по доскам потолка пробегал веер света... В Италии она видела карнавал, отмечался какой-то их праздник, мальчишки и взрослые стреляли в ночное небо из картонных пушек — и небо разгоралось розовыми и зелеными цветами, чудесно пахло дымом, и незнакомые люди обнимали незнакомых людей — и бежали дальше... На уроках Катя сидела молча, когда спрашивал учитель — вставала и отвечала, когда нужно было решать задачу или писать диктант — ни на что не отвлекалась, но в ее бедной головенке как бы в разные стороны крутились шестеренки: одни решали задачу, писали диктант, а другие пытались постичь смысл человеческого жития. Надо посоветоваться с Павлом Ивановичем! Она совсем забыла об этом странном человеке с ласковым голосом, с восторженными глазами. Он по-прежнему одинок? Или все же преподает в начальной желтологовской школе? У кого спросить? Может, набраться смелости и зайти к нему? А почему нет?
В воскресенье, помыв полы и прибравшись на кухне, Катя сказала матери: — Прогуляюсь... — и вышла на зимнюю улицу. Сапожки на ней были итальянские, подарок лечебницы, из нежной золотистой кожи с медными пуговками сбоку, правда, тонкие, но ведь еще и мороз несильный. Пальто у Кати серенькое, старое, но с подкладом. На голове — белый шерстяной берет. „У кого спросить?" На улице бросались снежками местные карапузы, но Катю, к счастью, не тронули. Навстречу шла симпатичная девушка в расстегнутой синей джинсовой куртке с белым „барашком" внутри. Катя решилась: — Извините... вы местная? — Да, — улыбалась незнакомка. — Как и вы. Я вас где-то видела. — Вы... — слегка покраснела Катя. — Не знаете, не уехал из деревни учитель Павел Иванович? — Куда он денется? — как-то по-доброму рассмеялась девушка. — Учителей не хватает... Ну, иногда местные крокодилы хватают его за ноги за то, что не такой, как все. Ну и что? — И замечательная землячка показала рукой: — Вон, маленький домик... там и живет. Катя постояла, пока девушка отойдет подальше, и медленно, оглядываясь, приблизилась к типичному щитовому строению, похожему на теперешний дом Жилиных, только без пристроенных сеней, без сарая и даже без ограды вокруг. Халупа была старая, вся в потеках и трещинах, на крыше криво торчала телеантенна и трепетал на черной жердочке трехцветный российский .флажок. Катя, конечно, трусила, что ее увидят недобрые, подозрительные люди, но стиснула зубы и, взойдя на крыльцо, постучала в дверь. Через минуту дверь медленно открылась. Увидев Катю, Павел Иванович засиял от радости и тут же нахмурился. Вяло махнул рукой: — Проходите, пожалуйста. — Да нет, я хотела узнать, здесь ли вы. — Она шмыгнула носом, как маленькая. — Хорошо, что вы не уехали.
Учитель был все в том же свитере и джинсах, но босый. Глянул на нош, смутился: — Я люблю так. Чаю хотите? Надеюсь, ваш брат не заедет сюда на тракторе? Дом ветхий, тут же рассыплется как домино. — Нет, нет, — отступила Катя на крыльцо, — спасибо... — Но, увидев вдруг помертвевшее от тоски лицо Павла Ивановича, решилась: — Хорошо, я минут на пять. Меня мама ждет, у нас стирка. — Понимаю... — босой учитель пробежал в избу, как мальчишка. Катя думала, что у него жарко, поэтому он и обходится без обуви, а оказалось — в доме холодрыга, окна даже не запотели. Учитель включил электрочайник, а Катя растерянно стояла перед книжными полками. Собственно, стен-то здесь не было — стеллажи с книгами и справа, и слева, и между окнами, выходящими на улицу. Книги были всякие — и Пушкин (много-много томов ), и Лермонтов, и Достоевский, и Набоков, и Бунин (этих Катя никогда не читала)... и на английском языке... и словари с золотыми буквами на корешках... и древние какие-то тома с ятями на обложке... — Берите, что хотите и впитывайте, впитывайте!.. — негромко сказал подошедший к ней незаметно учитель. У него голос от волнения дрогнул. — Есть величайшие кладези мудрости. Библию читала? А Монтеня? А Чаадаева?.. Я бы вам поднес до дому, так ведь могут неправильно истолковать... — Он засмеялся, и Катя вдруг увидела, что у него не хватает двух или трех зубов. Не тогда ли ногами Витя и Володя-сосед выбили? Учитель заметил ее взгляд и захлопнул комически ладошкой рот: — Недавно орехи грыз и все зубы поломал,.. — и понимая, что девушка пытается представить себе, как это можно поломать зубы кедровыми орешками, пояснил: — Грецкие! Грецкие! Чай пьем? С сахаром? Я лично сахару не ем, но девушки любят. А если увидите, как я утром босой по снегу бегу, не пугайтесь, я с ума не сошел... закаляюсь по Иванову... хотите?
Катя улыбнулась. Она представила себе, как начнут обсуждать ее поведение соседки, если она еще и босая начнет по снегу бегать... да еще рядом со странным человеком... А может, черт с ними? И в эту минуту хлопнула наружная дверь, и в дом вбежала мать Кати. — Мама? — Запыхавшаяся женщина молчала. Учитель встал и поклонился: — Не хотите чаю?.. Мать криво улыбнулась: — Извините... у нас дела... Катенька, видно, забыла... — и она кивнула дочери головой, показывая на выход. У Кати потемнело в голове и она потеряла сознание. Она очнулась дома, на топчане. Рядом сидел местный врач, старичок по кличке Градусник. При любой болезни он прежде всего совал больному градусник. Он был весь седой, как из алюминия. Он держал Катю за руку и, опустив белесые ресницы, шепотом считал пульс. Мать стояла рядом. В дверях курил Витя. Отца еще не было. — У нее был легкий шок... — сказал старичок. — Она чего-то испугалась? Вы не в курсе? — В курсе, в курсе, — заскрипел в дверях Витя. — Я ему, падле, покажу... я его подпалю, падлу... — Нет, — застонала Катя. — Он ни при чем. Он хороший. Это мама... так не вовремя... — Вот-вот, — сказала мать. — Я уже не вовремя вхожу... а они там чай пьют... полураздетый мужчина и моя единственная дочь!.. И Катя снова потеряла сознание... Ока слышала сквозь сон, как торопливо переговариваются мать и доктор... почувствовала, как ей в руку входит игла... А может быть, это было уже позже, через час, два, три?.. — Да, да... — бормотал старичок. — Говорите, до восьмого класса играла с куклами? И до сих пор сказками увлекается? Да, да... Уединяется... и в то же время доверчива, как дитя... да, да... и очень ранима... ранима... Когда Катя очнулась, мать шила на машинке, стараясь тихо, менее шумно крутить колесо. — Ой? — она мигом подскочила и присела возле дочери. — Ну, как ты? Голова болит? Катя смотрела на мать, хотела что-то сказать, но будто сон сковал ее язык, и она сама как бы лежала в прозрачном вязком меду. — Что? - пригнулась к ней мать. — Мы не тронули его, не тронули. Но он ненормальный, это точно. Чего-нибудь хочешь? — Почитай мне сказку, — еле слышно попросила Катя. — Итальянскую. — Итальянскую? — переспросила мать. Заметалась по избе, нашла толстый том, принялась листать. — Чешская... немецкая... немецкую не хочешь? Итальянскую... Вот итальянская! „Принцесса из апельсина". Тебе вслух почитать? Жил-был на свете принц, красивый двадцатилетний юноша. И захотелось ему жениться. Стал король приглашать ко двору разных принцесс, одна красивее другой. Но никто из них не приглянулся юноше...
Катя снова уснула, а когда проснулась, дома были уже все — и отец, и брат Витя. Мать накрывала на стол. — Вот и наша Катенька проснулась... — обрадовалась мать. — Будешь с нами ужинать? Доктор сказал — тебе надо побольше есть. Вот, папа мяса сегодня купил, вкусный суп, будешь? Наша доченька сейчас умоется и вместе с нами сядет, да, доченька?
Катя сходила во двор — ноги еле держали ее, во всем теле была страшная слабость. Над белым в ночи зимним двором в небе сияла огромная ослепительная луна, и лиловая тень от нее лежала возле сарая. Катя умылась из умывальника за печкой, села за стол. На нее все пристально смотрели. Витя с суровым видом жевал любимую еду — хлеб. Отец был трезв, он осунулся за последние дни, и Катя вдруг заметила, что его скулы похожи на ее скулы, а у Вити рот похож на ее рот. А волосы Кати — ну точно волосы мамы. И впервые, пожалуй, теплое чувство родства ополоснуло ее сердце... — Мне чаю, — попросила Катя. — Крепкого... какой папа пьет. — А суп? — нахмурилась мама. — Сначала едят суп. — А вот Павел Иваныч говорит... если по Шелтону... — Катя запнулась. — Уехал Павел Иванович, — сказала мать. — В городе будет работать. Там, в городе, как раз для него народ... а мы люди простые... — Она поставила пе^ед дочерью большую глубокую тарелку с горячим жирным супом, из которого, как пушка, торчала широкая мозговая кость с чудесной мякотью внутри. Но Катю передернуло. Она вдруг вспомнила живых коров, которые мычат у соседей возле крыльца, иногда глядя мокрыми, добрыми глазами на Катю. Их режут, рубят топором и потом варят. И какая разница — корова в котле или человек? — Что с тобой? Катя молчала. — Ну налей ей чаю! — хрипло сказал отец. Мать встала, налила в чашку густого — сплошь заварка — чаю. — Сахару намешать? — Спасибо. Нет. — Катя держала в дрожащих тонких ладонях горячую фарфоровую чашку с голубым ободком и думала о том, что, наверное, теперь Павел Иванович больше не захочет с ней говорить. Она осталась одна. И даже книг не успела у него взять... был бы повод навестить в городе... — Зря ты этому учителю доверяешь, — сказал вдруг Витя. — Дядя Володя рассказывал — он раза три женился... и вообще — алкаш. „Павел Иванович?!" — хотела изумленно воскликнуть Катя, но решила промолчать. Дурачок Витя. Может, раньше и пил учитель, но Катя видела — теперь он живет по методу Иванова, закаляя себя, подставляя душу космосу. — Кстати, он тебе привет передавал... — как-то смущенно завозился на стуле отец и, опустив голову, принялся хлебать суп. — Вон, даже цветы на базаре в городе у грузин купил. Только сейчас Катя увидела: в глиняной дешевой вазе стоят черные усохшие хризантемы. „Еще замуж за этого толстяка в черной майке выдать меня надумают... Куда бежать? Что делать?"
После ужина отец и брат ушли курить на крыльцо, а мать начала мыть посуду. Катя хотела помочь, но мать сказала, чтобы она лучше легла. — Ты еще слабая. Витя договорился, тебя повозит несколько дней в Михайловку... а чтобы зря не говорили, кого-нибудь еще будете прихватывать на сани... — На тракторе? — Почему? На лошади. Заодно почту туда оттартает...
Как в далеком детстве, Катя лежала в санях, укутанная тулупом, на котором ночью спала. Рядом стояли на коленях ее одноклассницы из Желтого Лога — Таня Шершнева, Таня-бурятка и Люда Петренко. Они все три были крепкие, загорелые сибирячки, могли и пешком ходить, но зачем пешком, если есть транспорт. А вот четвертый ученик, Олег, из гордости не захотел ехать с ними. Только и брякнул глупость вроде того, что Жилина — радиоактивная девушка, и это на всех перейдет. Сказал — и аж сам скривился, как от зубной боли, от своей ахинеи... „Ну почему люди тяжело сходятся? — думала Катя, задремывая. — Что стоило Олегу подойти и сказать, мол, прости?., давай дружить?.." Вот и Михайловка... „А может, мне рады будут? Меня же не было целую неделю", — простодушно жмурилась, глядя вперед под морозное солнце Катя. Но увы, увы... Как была она изгоем, так и осталась. Если ее вызывали к доске, то ее никто не слушал, в классе шумели. На переменах она стояла на излюбленном своем месте — возле батареи отопления, и однажды прилипла к ней — кто-то прикрепил к железу несколько комков отжеванной резинки. Катя пошла по звонку на урок — над ней сзади хохотали. Она понимала — она должна первая смириться. Тут не имело значения, как ты учишься, как одеваешься... сейчас все хорошо одеваются... Надо найти сильного человека и сунуть голову под его покровительство. В классе были такими сильными людьми: Котя Пузиков (но его после того розыгрыша Катя возненавидела), Никита-слюнявый (все время жевал и плевался во все стороны), а из девиц: Маша-чесотка (Материлась почище вокзального бича) и Таня Шершнева из родного теперь катиного села. Но Таня больше всех и распускала про Катю слухи, хотя, когда здоровались утром, смотрела в глаза спокойными серыми глазами. За что ненавидела? Или просто хотела подмять, а поскольку Катя не понимала, не набивалась в услужение, ненависть накалялась. Катя решила переломить себя — на большой перемене купила в буфете иностранную жвачку и, зажав ее в кулаке, приблизилась к Тане, которая стояла в окружении парней и девчонок. Все курили. — А!.. — воскликнула Люда Петренко. — Можешь, Таня, застрылить мине, но дэвушка несет тебе резынку!.. Таня пожала плечами, с усмешкой глядя на Катю. Катя будто споткнулась... и прошла мимо. И у нее из пальто украли деньги. Папа давал на мелкие расходы, чтобы бедной сиротой не чувствовала себя. „Сказать учителям или нет?“ Катя не решилась. Денег не найдут, а будут говорить, что Катя клепает на подруг. А через пару дней из портфеля пропала тетрадка с задачами, которые Катя решала все воскресенье и решила. Она умела иногда быть упрямой. И вот, напрасны все труды — кто-то „стибрил". В этот день Витя не смог приехать в Михайловку на санях, школьники из Желтого Лога шли домой пешком. Сначала шли рядом, но Катя на свою беду спросила у Тани-бурятки, наиболее добродушной: — А ты знаешь, как произошло слово „стибрить"? В Италии есть река Тибр... И вдруг Таня-бурятка закричала посреди леса, как базарная торговка: — Ты что, считаешь, я взяла у тебя деньги?! Ты какое имеешь право?! А потом к Кате подошла Таня Шершнева и ударом сбила ее с ног. И подбежала рыхлая Люда Петренко, стукнула кулаком по голове. — Вы что, спятили?.. — испуганно пробормотал Олег Шкаев. — Пошел на хер!.. — сказала ему Таня, и девушки-подружки ушли в ночь.
Катя поднялась. У нее из носу что-то текло... но в темноте не было видно, вода или кровь. — Вам помочь? — спросил Олег, оглядываясь на ушедших вперед одноклассниц. Катя прошептала: — Спасибо. Я сама. И парень, облегченно вздохнув, побежал догонять девушек. Вдруг обернулся и крикнул: — У тебя... надменное лицо... поэтому тебя не любят...
Катя шла по зимней дороге, смутно белевшей в лесу. Ни огонька. Ни человеческого голоса. Сзади мигнули далекие фары, а через минуту-другую Катю догнал „уазик", крытая брезентом легковая машина. Открылась дверка, жесткий мужской голос спросил: — Волка ждешь? Тебе далеко? „Не откликайся! — сказала себе Катя и тут же возразила. — Но не все же люди плохие?"— До Желтого Лога. — Довезем? — спросил мужчина кого-то. — Еще замерзнет девушка. — И засмеявшись, соскочил на скрипучий снег и подсадил Катю в теплую машину. Здесь пахло куревом и водкой. Машина была битком набита молодыми парнями в военной форме. Кате вдруг стало страшно, но было уже поздно. — Водку пьем? — зажурчал радостный говорок, и в темноте подтвердили: — Пьет, пьет. Наши русские девушки все пьют, верно?
Машина скакала, как бешеная.
Катю прямо в машине раздели и она оказалась на коленях самого говорливого, жарко дышавшего ей в ухо и приговаривавшего: — Не боись, тут все после медобработки... И вокруг, нетерпеливо поджимаясь, гоготали...
Катю высадили на краю деревни, где она теперь жила. У нее не было часов — хватая за руки, раздевая, передавая друг другу, часики сорвали... Катя стояла, глядя без слез на мертвую, без единого огня деревушку и не знала, что ей делать. Надо идти домой. Но ведь мама все сразу поймет. Спросит: почему так поздно? Заблудилась... Была метель, и Катя заблудилась. Хорошо. А почему водкой пахнет? Катя принялась есть снег. Может, удастся убить запах. Она подошла к своему дому — внутри горел слабый огонь. Наверное, мама оставила на кухне свет. На всякий случай. Катя постучала в дверь, в доме зашелестели шаги и дверь открылась нараспашку, сбив Катю в сугроб — она слишком близко стояла... — Бедненькая моя!.. — запричитала мать, падая вслед за ней в снег. — Где ты была? У тебя случился обморок? В дороге? А как же твои друзья?.. Господи, какие все чужие... недобрые... Выскочил во двор отец в кальсонах, сгреб дочь и занес домой на топчан. А через несколько минут в доме зарыдала в голос мать, а отец выбежал на крыльцо с двухстволкой и принялся палить в воздух...
На следующее утро Катя, серая от боли, согнувшись, еле поднялась. Дома никого не было. На столе лежала записка: ,,Доченька, мы поехали в милицию... поешь горячего... никуда сегодня не ходи...“ — Зачем в милицию?.. — Катя смотрела из окна на улицу. Никого не найдут, только будет шуму и издевок на всю жизнь. Когда мать ночью выпытывала у дочери, кто и как ее обидел, Катя рассказала про военную машину... Но разве она помнит имена мужчин, номер „уазика"? Там никто не окликал друг друга по имени, только сопели, стонали, чавкали, хлебали из горла водку и Кате лили в рот, раздвигая ледяным стеклом зубы...
В обед мать вернулась одна. Она рывком бросилась к дочери, обняла ее, заскулила, как собака: — Мы уедем отсюда... уедем... — Зачем? — сказала Катя. — И куда? — Они сказали, нужно твое заявление... Будешь писать?.. Катя покачала головой. Мать час сидела рядом, на катиной тахте, и смотрела в пол. Вечером пришли отец и сын. Отец кивнул дочери, налил себе стакан водки и лег спать, отвернувшись к стене. Витя поел супу и ушел в ночь. — Куда ты? — слабым голосом спросила мать. Но он только дверью хлопнул. — Надеюсь, не побежит следы машин распутывать да этих офицеров искать... Было слышно, как скрипит счетчик, накручивая свою добычу. На кухне отозвался сверчок. — Дочь, — как-то виновато сказала мать. — Ты все про Италию-то хотела... Может, расскажешь?
Катя молчала.
— Дай, мама, супу. С мясом.
И ее вырвало.
Она легла, рядом подсела мать и, открыв тяжеленную книгу с картинками, продолжила чтение итальянских сказок: — Жил-был на свете бедный юноша. Вот однажды он говорит своей матери: „Пойду-ка я, мама, странствовать по свету. В нашей деревне за меня и сухого каштана не дают. Что из меня здесь путного выйдет?" А почему он так, Катя, говорит — сухого каштана?..
Катя хотела сказать матери, что в Италии свежие каштаны жарят и едят, но ничего не сказала.
Нету на свете никакой Италии, есть единственная отравленная страна, где Кате суждено было родиться и суждено помереть. Но только после того, как она проживет жизнь, полную той или иной ценности... А вот какой будет эта жизнь, зависит не только от нее. От добрых и недобрых людей. От многих случайностей. Но Катя все равно гнуться не будет. - Не надо, мама. Я сама. Есть под Миланом церковь... Отец, заскрипев на койке, повернулся к женщинам, моргая красными глазами. — И там знаменитая фреска... „Тайная вечеря"... Ну, сидит Христос... и все двенадцать его апостолов... И он знает, знает, что его предадут, и знает, кто предаст... но... но... Он ничего не сделает, чтобы изменить ход жизни. В этом высшая смелость и мудрость... если ты, конечно, знаешь, во имя чего страдаешь... А если ничего не знаешь... только ешь и пьешь...
— О чем ты, дочь? — испуганно спросила мать.
Отец угрюмо смотрел в стену. Где-то у соседей играла гармошка. Люди жили и на что-то надеялись.
— Мама, я с вами, — тихо улыбнулась Катя. — Я вас никогда не брошу... никогда... ни завтра... — она загнула указательный палец. — Ни послезавтра. .. — разогнула и загнула еще раз: — Это так итальянцы разговаривают, когда через стекло и не слышно. А вот так... — Катя приставила палец к щеке, — вкусно... Ничего, мама.
Она приставила пальчик к щеке и уснула.

1994, Красноярск
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